
        
            
                
            
        

    Annotation
Алессандра всегда хотела большего, чем могла предложить ей жизнь. Выросшая в многоквартирном доме в Риме в 1930-е годы, она наблюдает, как мечты матери рушатся, а ее собственное будущее становится все более неопределенным. Она страстно влюбляется в Франческо, профессора-антифашиста, выходит за него замуж, но оказывается лишь зависимой от мужа, так и не пожелавшего понять ее глубинные переживания. Она все чаще задает себе вопрос: что же нужно, чтобы освободиться от ожиданий общества и начать жить по своим правилам?

Роман, основанный на опыте самой Альбы де Сеспедес, представляет собой точное и вневременное изображение женской судьбы и женских переживаний, полных яростной и незабываемой силы.
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Альба де Сеспедес 

Ее сторона истории 


Иначе, чем другие дети,

Я чувствовал и все на свете,

Хотя совсем еще был мал,

По-своему воспринимал.

Мне даже душу омрачали

Иные думы и печали,

Ни чувств, ни мыслей дорогих

Не занимал я у других.

То, чем я жил, ценил не каждый.

Всегда один. И вот однажды…[1]

Эдгар По
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* * *
Я впервые встретила Франческо Минелли в Риме двадцатого октября тысяча девятьсот сорок первого года. Я тогда писала дипломную работу, а мой отец, уже год страдавший от катаракты, почти ослеп. Мы жили в одном из новых домов на Лунготевере Фламинио[2], куда переехали сразу после смерти моей матери. Я считала себя единственным ребенком, хотя у меня был брат, который еще до моего рождения успел появиться на свет, проявить себя настоящим чудо-мальчиком и утонуть в трехлетнем возрасте. По всему дому стояли его фотографии: на многих его наготу едва прикрывала белая сорочка, соскальзывающая с округлых плеч; на другой фотограф запечатлел его лежащим на животе на медвежьей шкуре; но мать больше всего любила маленькое фото, где он стоял, касаясь рукой фортепиано. Она утверждала, что если бы он выжил, то стал бы великим композитором, как Моцарт. Его звали Алессандро, и, когда через несколько месяцев после его смерти родилась я, мне дали имя Алессандра – в честь него, уповая, что во мне проявятся его достоинства, оставившие о нем такую неизгладимую память. Эта связь с умершим братом сильно давила на меня в раннем детстве. Я никак не могла от нее освободиться: если меня за что-то ругали, то обязательно указывали, что я не оправдала надежд, возложенных на меня и на мое имя, не говоря уже о том, что Алессандро никогда не осмелился бы так себя вести; а когда я получала хорошие оценки в школе, проявляла усердие или совершала достойный поступок, подразумевалось, что это наполовину заслуга Алессандро, который так выражает себя через меня. Такое размывание личности сделало меня замкнутой и нелюдимой, и позже за веру в мои способности я приняла то, чтобы было всего лишь ускользающей памятью родителей об Алессандро.

Духовному присутствию брата, с которым мать общалась посредством трехногого столика и медиума по имени Оттавия, я приписывала зловещую силу. Я не сомневалась, что он поселился во мне, но – вопреки утверждениям родителей – только для того, чтобы внушать мне дурные мысли и нездоровые желания и толкать на предосудительные поступки.

Я сдавалась, считая борьбу бесполезной. Алессандро был для меня тем же, чем для других девочек моего возраста являлся дьявол или злой дух. «Это он, – думала я, – он мною командует». Я верила, что он может управлять мною так же, как тем столиком.

Меня часто оставляли одну на попечении старой служанки по имени Систа. Отец был на службе, мать каждый день уходила из дома и подолгу отсутствовала. Она работала учительницей музыки и, как я поняла позже, могла бы развить незаурядный талант, будь у нее возможность заниматься искусством, вместо того чтобы подчиняться необходимости и вкусам богатых буржуа, чьих отпрысков она обучала.

Перед выходом из дома она всегда готовила для меня какие-нибудь развлечения, чтобы мне было чем заняться во время ее отсутствия. Она знала, что я не люблю шумные активные игры, поэтому усаживала меня в маленькое плетеное кресло и раскладывала рядом на низком столике лоскутки ткани, ракушки, маргаритки для плетения браслетов или ожерелий и несколько книг. Под ее ласковым руководством я рано научилась довольно сносно читать и писать; и, как назло, эта одаренность тоже приписывалась влиянию Алессандро. Я действительно рассуждала и строила фразы так, словно была вдвое старше своих лет, но мать не удивлялась этому, потому что мысленно заменяла мой возраст тем, в котором был бы Алессандро, и давала мне читать книги, подходящие для более взрослых девочек. Теперь я понимаю, что выбор книг был превосходным и продиктован хорошим вкусом и образованием.

Расцеловав меня, как перед долгой разлукой, она уходила, а я оставалась одна. Из кухни доносился звон посуды, по коридору ходила тонкая тень Систы; на закате Систа запиралась в своей каморке, в темноте, и я слышала, как она молится. И тогда, уверенная, что меня не поймают, я оставляла книги, ракушки, браслеты из маргариток и отправлялась исследовать дом.

Мне не разрешалось включать свет, мы жили в строжайшей экономии, поэтому я бродила в полумраке, двигаясь медленно и вытянув вперед руки, как лунатик. Я подходила к мебели, старой, массивной, которая в этот час, казалось, отказывалась от своей спокойной неподвижности и таинственным образом оживала. Я открывала двери, рылась в ящиках, движимая лихорадочным любопытством, и наконец, видя, как из темнеющих комнат уходит свет, я забивалась в угол, охваченная одновременно страхом и тем наслаждением, которое этот страх мне доставлял.

А летом я отправлялась сидеть на террасе, выходящей во внутренний двор, или, подставив скамеечку, выглядывала в окно. Я никогда не выбирала окна, смотрящие на улицу, и предпочитала окно в маленький дворик, увитый глицинией и отделявший наш дом от монастыря. Ласточки любили наш тенистый двор, и как только они начинали щебетать, я, как по зову, подбегала к окну. Там я стояла, следила взглядом за ласточками, за меняющимися узорами облаков и за жизнью тайного женского сообщества, которая просачивалась из освещенных окон напротив. За белыми ширмами, защищавшими окна монастыря, отбрасывая большие китайские тени, мелькали монахини. Резкие крики ласточек будто кнутами подстегивали мое воображение. Притаившись в углу темного окна, я пожирала глазами все, что меня окружало. Это невыразимое состояние ума я определяла как «Алессандро».

Потом я убегала на кухню к Систе, которая сидела у плиты, разрумянившись от горячих углей. Возвращалась мать, включала свет, и из темноты всплывали наши со старой служанкой фигуры, одурманенные мраком и тишиной. Немые разговоры с фортепиано и ласточками так меня утомляли, что под глазами появлялись темные круги. Тогда мать брала меня на руки, чтобы загладить вину за свое отсутствие, и рассказывала о донне Кьяре и донне Доротее, молодых дочерях принцессы, которых она уже много лет безуспешно учила музыке.

Отец возвращался довольно поздно, как принято у южан. Слышался шорох ключа в замке – тонкого длинного ключа, который всегда торчал у него из кармашка жилета, – а потом сухой щелчок выключателя. Мы были на кухне, мать помогала Систе готовить ужин; но как только раздавался звук открывающегося замка, она, наскоро поправив волосы, шла в столовую и еще до того, как муж входил, уже сидела со мной на жестком диване с книгой в руках и делала вид, что увлеченно читает. Потом звонким голосом, выражающим радостное удивление, она спрашивала: «Это ты, Ариберто?» Первые годы моей жизни мама каждый вечер разыгрывала эту маленькую комедию, смысл которой долго оставался для меня непостижимым. Я не могла понять, зачем она лихорадочно открывает книгу, если потом не может продолжить чтение; однако каждый вечер меня очаровывал ее голос, который гармоничным эхом разносился по дому и заставлял романтично звучать некрасивое имя моего отца.

Отец был высоким и крепким мужчиной с коротко стриженными волосами. Когда я, уже став взрослой, увидела фотографии, запечатлевшие его в годы молодости, я поняла, почему он так нравился женщинам. У него были глубокие иссиня-черные глаза и пухлые чувственные губы. Он всегда одевался в темное, возможно, потому, что служил в министерстве. Говорил мало: в основном довольствовался тем, что качал головой в знак неодобрения, пока мать что-нибудь оживленно рассказывала. Она рассказывала о вещах, увиденных или услышанных на улице, приправляя эти истории тонкими наблюдениями и обогащая своей фантазией. Отец смотрел на нее и качал головой.

Они часто спорили, но без скандалов и шумных ссор. Говоря довольно тихими голосами, они в напряженной дуэли искусно бросали друг в друга сухие и колкие фразы. Я смотрела на них в растерянности, хотя и не понимала, о чем они спорят. Если бы не гневные взгляды, я бы даже не заметила, что они ссорятся.

В такие моменты Систа, которая всегда подслушивала за дверью, приходила за мной, уводила на кухню, заставляла вместе с ней молиться; иногда, чтобы отвлечь меня, рассказывала историю Мадонны из Лурда, которая явилась пастушке Бернадетте, или той, из Лорето, что путешествует в доме, несомом ангелами.

Родители тем временем закрывались в своей комнате. Вокруг нас со старой служанкой сгущалась тишина. Я боялась, что в дверном проеме появится один из тех духов, которых медиум Оттавия вызывала по пятницам и которых в своем детском воображении я представляла похожими на белые скрипучие скелеты. «Систа, я боюсь», – говорила я; и Систа спрашивала: «Чего?» Но ее голос звучал неуверенно, и она часто поглядывала в сторону комнаты матери, словно ей тоже было страшно.

Они разговаривали вполголоса, так что я не могла разобрать ни слова. Свидетельством надвигающегося шторма была тишина, расползавшаяся по темному коридору и четырем комнатам дома: двусмысленная тишина, вырывающаяся из-под закрытой двери и отравляющая воздух – коварно и незаметно, как утечка газа. Систа опускала вязание на колени, ее руки дрожали от волнения. Наконец, полная нетерпения и тревоги, она вела меня в мою комнату, словно спасая, и начинала торопливо раздевать, потом укрывать простыней; я молча подчинялась, молча ждала, пока она потушит лампу; тишина, доносившаяся из родительской спальни, одолевала меня.

Часто ночью после этих мучительных вечеров мать заходила ко мне на цыпочках, склонялась над моей кроватью и судорожно прижимала меня к себе. Она не включала свет; в темноте я видела отблеск ее белой рубашки. Я утыкалась ей в шею, целовала ее. Это длилось мгновение: потом она исчезала, а я в изнеможении закрывала глаза.

Мою мать звали Элеонора. От нее я унаследовала светлые волосы. Она была такой блондинкой, что, когда сидела против света, ее волосы казались совсем белыми, и меня это поражало, как будто мне виделась ее будущая старость. Глаза у нее были голубые, кожа прозрачная: эти черты достались ей от матери-австрийки, известной драматической актрисы, которая оставила сцену и вышла замуж за моего деда, итальянского артиллерийского офицера. Мама получила свое имя в память о «Кукольном доме» Ибсена, в котором бабушка часто играла на своих творческих вечерах. Два-три раза в год, в редкие выходные дни, которые она себе позволяла, мама усаживала меня рядом с собой, открывала нашу «коробку с фотографиями» и показывала мне портреты моей бабушки. Она всегда выглядела очень элегантно: в сценических нарядах, в эффектных шляпках, украшенных перьями, с жемчугом в распущенных волосах; мне с трудом верилось, что это действительно моя бабушка, наша родственница, и что она может приехать к нам, в дом, где мы жили, и войти в нашу парадную, где звенит молоточек сапожника-консьержа. Я знала наизусть все названия пьес, в которых она играла, и имена всех героинь. Мама хотела, чтобы я приобщилась к театру, поэтому пересказывала мне сюжеты трагедий, читала вслух ключевые сцены и радовалась, когда я думала, что имена героев – это имена членов нашей семьи. Чудесные были часы. Систа слушала эти рассказы, сидя в уголке, спрятав руки под фартук, и своим присутствием как будто хотела подтвердить правдивость этих дивных историй.

В той же коробке лежали фотографии родственников моего отца: семья мелких абруццких землевладельцев, немногим больше простых крестьян. Женщины с пышной грудью, стиснутой черными корсетами; волосы у всех разделены на пробор и спадают двумя тяжелыми косами по обе стороны массивных лиц. Там же была фотография моего деда по отцовской линии в темном пиджаке, с галстуком-бабочкой.

«Они хорошие люди, – говорила моя мама. – Деревенские». Мы часто получали от них мешки с мукой и корзины фаршированного орехами инжира, очень вкусного; но ни одну из моих тетушек не звали Офелия, Дездемона или Джульетта, а я не настолько любила поесть, чтобы предпочесть миндальный торт любовным трагедиям Шекспира. На абруццкое родство, с молчаливого согласия мамы, мы смотрели с презрением. Корзины, покрытые грубой тканью, обметанной по краям, открывались без интереса и даже – несмотря на нашу бедность – как бы немного вынужденно. Только Систа ценила содержимое и ревностно оберегала его.

Систа питала к моей матери горячую, абсолютную преданность. Привыкшая прислуживать в бедных домах женщинам, которые вульгарно выражались и ограничивали свои интересы кладовкой и кухней, она сразу же была покорена своей новой хозяйкой. Когда отца не было дома, она ходила за ней по пятам, а потом наверстывала потерянное время, работая ночами. Стоило маме заиграть на фортепиано, Систа сразу бросала все заботы, подхватывала подол фартука и мчалась в гостиную; она слушала гаммы, этюды, упражнения с таким же вниманием, как и сонаты.

Она любила сидеть в тени, в тишине; темноту в моем раннем детстве всегда оживляли ее сияющие нуорские[3] глаза. Говорила она очень мало – кажется, я ни разу не слышала, чтобы она произнесла какую-нибудь длинную фразу. Казалось, ее привязывало к нашему дому то упоение, которое вызывала в ней личность моей матери, открывая ей мир, которого она не знала даже в дни своей короткой юности. Фанатично религиозная, она оставалась у нас в услужении, несмотря на то что моя мать никогда не ходила на мессу и не воспитывала меня в строгом соответствии с католической моралью. Я думаю, она считала, что жить с нами грешно; возможно, она говорила об этом на исповеди, обещала прекратить, но вместо этого все больше утопала в привычном грехе. Иногда, когда моей матери не было, дом, должно быть, казался ей опустевшим сосудом: одинокие послеобеденные часы тянулись утомительно долго. Если хозяйка чуть-чуть опаздывала, Систа тут же начинала бояться, что ее, такую рассеянную и беззаботную, переехали колеса трамвая или кареты: она представляла себе ее тело, безжизненно лежащее на булыжниках мостовой, бледный лоб, волосы, окрашенные кровью. Когда она так сидела, молчаливая и неподвижная, держа руку на четках или на грелке, я знала, что на самом деле она сдерживает пронзительный крик. И все же некоторое чувство приличия не позволяло ей ждать мою мать у окна.

Меня тоже порой охватывал беспричинный, леденящий душу страх, и я прижималась к Систе. Она думала, наверное, что в случае чего вернется на службу к полным дамам, хорошим домохозяйкам, а меня увезут в Абруццо, к Бабушке. Свет постепенно угасал, волны тьмы поглощали нас: это были очень грустные моменты. Наконец мама возвращалась и с порога радостно объявляла: «А вот и я!» – словно отвечая на наш отчаянный призыв.

Систа так же преданно и покорно служила моему отцу. Служила ему и уважала его: он был мужчиной, хозяином дома. Более того, если что-то требовалось, ей было легче поговорить с ним: она признавала в нем себе подобного – человека скромного происхождения, из низшего сословия. Его грязные любовные похождения, о которых, как я поняла позже, она знала по тысяче признаков, даже не беспокоили ее, потому что сначала в своей деревне, а потом в городе она видела множество других женатых мужчин, ведущих себя таким же образом.

Поначалу я не могла понять, почему мои родители поженились, и так никогда и не узнала, как им удалось познакомиться. Мой отец ничем не отличался от общепринятой модели мелкобуржуазного мужа, посредственного отца семейства, посредственного чиновника, который в свободные часы по воскресеньям чинит выключатели или конструирует хитроумные приборы, чтобы сэкономить газ. Его речь звучала однообразно, бедно, зло; обычно он критиковал правительство и бюрократию, приводя ничтожные доводы, и жаловался на мелкие офисные дрязги, используя шаблонные выражения. Даже в его внешности не обнаруживалось ни малейшего признака духовности. Высокий и полный, он всем своим обликом, своими широкими плечами излучал физическое превосходство. Его черные глаза, типично средиземноморские, были сладкими и влажными, как сентябрьский инжир. И только его руки – на правой он обычно носил золотое кольцо в форме змеи – были необыкновенно красивы, а благородство их формы и цвета кожи несло на себе отпечаток древней расы. Эта кожа, гладкая и тонкая, пылала, словно под ней текла горячая кровь. Именно этот тайный жар помог мне понять, что влекло мою мать к отцу. Их спальня примыкала к моей, и вечерами я иногда не спала, а стояла на коленях на кровати, снедаемая ревностью, и прижималась ухом к стене. На эти низкие поступки меня толкало чувство под названием «Алессандро».

Однажды – я была еще совсем маленькой, мне не исполнилось и десяти – я вошла в столовую и застала их в обнимку. Они стояли лицом к окну, спиной ко мне. Рука отца лежала на бедре мамы и жадно поглаживала его вверх и вниз. На ней было надето что-то легкое, и она, конечно, чувствовала сухой, обжигающий жар его кожи, но – это было очевидно – не испытывала никакого дискомфорта. Он порывисто провел губами по ее шее, там, сбоку, где начинается плечо. Я представила, как его губы, такие же горячие, как руки, легко оставляют красный след, словно от ожога, на длинной, белой, нежной шее моей матери. Я ждала, что она начнет протестовать, сопротивляться, но вместо этого она прижалась к нему – лениво, медлительно, жадно. Я бросилась прочь и наткнулась на стул: родители обернулись на шум и удивленно посмотрели на меня. Мое лицо было искажено злобой, взгляд пылал. «Что случилось, Санди?» – спросила мама. Она не подошла ко мне, не обняла меня, не убежала вместе со мной. Хуже того, она издала манерный, пустой смешок. «Ты ревнуешь? – спросила она меня, посмеиваясь. – Ревнуешь?» Я не ответила. Я смотрела на нее, не отрывая взгляда и горько страдая.

Я вернулась в свою комнату и сидела в тишине, терзаясь глухой ненавистью. Перед глазами у меня стояло лицо отца, обменивающегося с мамой хитрой улыбкой соучастника. Тогда я впервые почувствовала, как коварно он вторгается в наш уютный женский мир. До этого он казался мне существом другой породы, отданным нам на попечение, нуждающимся только в физическом уходе. Было ощущение, что его касались одни лишь материальные заботы: мы с мамой часто доедали остатки вчерашнего ужина, в то время как ему готовили стейк; его одежду утюжили, а наша просто сушилась на лоджии, чтобы на воздухе разгладились самые заметные складки. Все это привело меня к убеждению, что он жил в мире, где главное место занимали те самые вещи, которые мать своим примером научила меня презирать.

В то время я впервые начала задумываться о самоубийстве, думая, что мама предала наше тайное взаимопонимание. С тех пор эта мысль возвращалась ко мне бесчисленное количество раз: когда я боялась, что не смогу пережить трудный момент, или когда чувствовала себя неуверенно, или просто ночью, полной уныния и тоски.

Обрывочность моего религиозного воспитания мешала мне мириться с несчастливой жизнью и довольствоваться тем, что она преходяща. Напротив, мысль о самоубийстве, всегда сидящая у меня в голове как последнее средство, очень помогала в трудные дни. Благодаря ей даже в минуты самого мрачного отчаяния я могла казаться веселой и беззаботной. В детстве я представляла, как покончу с собой, повесившись на решетке окна в своей комнате; или думала, как выйду из дома, отправлюсь в ночь и буду идти и идти, пока не упаду, обессиленная, замертво. Что, впрочем, казалось неосуществимым, поскольку отец каждый вечер перед сном запирал дверь дома на три оборота замка.

Сон успокаивал меня, сглаживая отчаяние и самоубийственные намерения. Я часто просила Систу отвести меня в церковь. Этими внезапными вспышками религиозности я была похожа на маму: она тоже иногда по три-четыре вечера подряд ходила в церковь, становилась на колени, пела, очарованная музыкой. Я же просила Господа дать мне умереть. И не считала это святотатством: в многоквартирном доме, где мы жили, к Богу обращались с самыми немыслимыми просьбами. Однажды разнеслась весть, что любовник синьоры со второго этажа вот-вот умрет от пневмонии. Стало также известно, что она заказала в ближайшем приходе срочную трехдневную молитву «об исполнении желания». Желание ее тоже было всем понятно: чтобы любовник жил, был полон сил и здоровья и она могла продолжать изменять с ним своему мужу. К молитве присоединились все соседки. В первом ряду, закрыв лицо руками, на коленях стояла синьора со второго этажа. Остальные держались в отдалении, проявляя уважение к ее тайне, чести и порядочности. Они вели себя так, будто случайно оказались в церкви именно в тот момент: одна стояла у кропильницы, другая – у малого алтаря. Но все они с одинаковым пылом взывали к Богу, почти возмущаясь, что бедняжка все еще страдает.

Я выходила из дома ближе к вечеру, держась за руку Систы, с таким серьезным и благочестивым видом, будто несла в сердце не отвратительное желание, а обет святости. По серым улицам нашего квартала мы шли в сторону церкви, которая возвышалась, белая, стройная, среди больших домов Лунготевере. Это был крайний предел наших прогулок, словно река обозначала границу наших владений и вместе с тем – нашей свободы.

В теплое время года на платаны вдоль набережной Тибра слетались воробьи, и когда на закате они отправлялись придирчиво выбирать себе подходящую ветку для отдыха, старые деревья гудели, как пчелиные ульи, и дрожали, наполненные беспокойными взмахами крыльев. Мне хотелось вдоволь налюбоваться этими деревьями, но вместо этого я под руку с Систой погружалась в мрачную пещеру церкви. Под ее сводами витал густой запах человеческого тела, маслянистый аромат ладана, и нависала тьма, на которую мы с Систой, в отсутствие матери, были обречены. Я с трудом помнила даже простейшие молитвы нашей религии, но этот красноватый мрак, эти песнопения, этот мутный дым тотчас пробуждали мою веру, делали ее пламенной и страстной.

Я смотрела на свои дрожащие в свете свечей руки, пристально вглядывалась в ладони, надеясь увидеть на них кровь стигматов, чувствовала, как черты моего лица заостряются и я все сильнее похожу на святую Терезу на той статуе, которую любила моя мать. Я становилась все легче и легче и наконец воспаряла к чистым небесам, и звезды сияли у меня между пальцами. Сладкая бурная река слов заполняла мою грудь вместе с музыкой органа. Это были те же слова, которые моя бабушка произносила на сцене театра, самые прекрасные слова, которые я знала, и с ними я и обращалась к Богу. Он отвечал мне на том же языке, и так я научилась распознавать его в словах любви лучше, чем в алтарных образах.

Люди в церкви казались мне очень серьезными и печальными: они не испытывали радости ни от молитвы, ни от пения. Я любила их, мне хотелось, чтобы они были счастливы, и я знала, что для этого нужно просто научить их молиться словами любви. Я могла бы спасти их, но не решалась: меня удерживала мысль о Систе, которая считала меня просто Алессандрой, маленькой девочкой. Все считали меня просто маленькой девочкой. Но когда служба заканчивалась и последние ноты органа выносили нас на набережную Тибра, ласточки узнавали меня и приветствовали меня так же радостно, как приветствовали самого Бога.

* * *
Мы жили в большом доме на улице Паоло Эмилио, построенном в эпоху короля Умберто[4]. Парадная была старой, темной и пыльной; консьерж, как я уже говорила, промышлял починкой обуви, а его жена бездельничала.

Свет на мрачную винтовую лестницу падал из единственного мансардного окошка на последнем этаже. Несмотря на таинственный и несколько сомнительный вид парадной и лестницы, в нашем доме жили буржуа среднего достатка. Днем мужчин можно было встретить нечасто: почти все являлись клерками, людьми, измученными постоянной нехваткой денег, которые уходили из дома рано утром и возвращались в одно и то же время с газетой в кармане или под мышкой.

Казалось, что в нашем большом доме живут одни женщины: именно им принадлежало неоспоримое господство на этой темной лестнице, по которой они спускались и поднимались бесчисленное количество раз за день: с пустой сумкой, с полной сумкой, с бутылкой молока, завернутой в газету, с корзинкой для покупок и контейнером со школьным обедом, за руку с детьми в голубых фартучках, выглядывающих из-под слишком коротких пальто. Они поднимались, даже не глядя по сторонам, зная наизусть все надписи, испещрявшие стены, каждый поворот деревянных перил, отполированных непрерывным скольжением их рук. И только девушки проворно сбегали вниз, влекомые свежим воздухом, а их шаги стучали по ступенькам, как градинки по оконному стеклу. Парней, которые жили в нашем в доме, я помню плохо: сначала эти шумные мальчишки, которые целыми днями гуляли на улице, играли в футбол в приходском саду, а потом, совсем еще молоденькие, начинали работать в конторе и вскоре перенимали внешность, распорядок дня и привычки своих отцов.

Наш дом, унылый и печальный со стороны улицы, дышал жизнью со стороны большого, наполненного воздухом двора. Сюда выходили узкие лоджии с ржавыми перилами, и по ним можно было судить о состоянии и возрасте жильцов. На одних громоздилась старая мебель, на других – птичьи клетки или игрушки. Наша была украшена растениями.

Женщины чувствовали себя во дворе непринужденно и общались с той особой близостью, которая возникает между обитательницами пансиона или приюта. Это доверие возникало не столько оттого, что они жили под одной крышей, а потому, что знали нелегкую жизнь друг друга – все трудности, лишения, бытовые сложности, – и это рождало между ними непроизвольную ласковую снисходительность. Вдали от мужских взглядов, в отсутствие необходимости вести обременительную игру в образы, они становились такими, как есть. Первый стук открывающихся ставней, как звон колокола в женском монастыре, ознаменовывал начало дня. И все, смирившись, с рассветом принимали на себя бремя новых трудов, а то, что каждый их жест вторил жесту женщины в похожем выцветшем халате этажом ниже, дарило им утешение. Ни одна из них не решилась бы остановиться, опасаясь нарушить движение отлаженного механизма. Более того, во всем, что было частью их домашней жизни, они бессознательно видели простую поэтичную красоту. Веревка, протянутая с одной лоджии на другую, чтобы удобнее было сушить белье, походила на заботливо протянутую руку; корзинки перепрыгивали с этажа на этаж, чтобы передать необходимую утварь. Однако по утрам женщины мало разговаривали друг с другом. Иногда только, в редкую паузу, кто-нибудь выходил на лоджию, прислонялся к перилам посмотреть на небо и говорил: «Какое сегодня солнце!» Старушки сидели на лоджии и шили, а служанки чистили горох или картофель, кидая их в таз, стоявший рядом с ними на полу. Потом, ближе к вечеру, они возвращались внутрь, чтобы продолжить домашние дела, и наступал час, когда я оставалась во дворе одна, будто он принадлежал только мне.

Летом после ужина мужчины тоже часто сидели на лоджии, в рубашке с закатанными рукавами или прямо в пижаме, и в темноте трепетали красные светлячки их сигарет. Женщины выходили ненадолго, разве что обменяться словами «добрый вечер», и их голоса звучали иначе. Иногда они обсуждали болезни детей. Утомленные, все довольно рано возвращались внутрь, закрывали ставни, и между лоджиями повисала большая черная пустота.

Моя мать редко появлялась во дворе: только чтобы полить цветы. Ее замкнутость хоть и раздражала соседок, но в то же время вызывала их восхищение. Поэтому наша семья, несмотря на крайнюю бедность, пользовалась особым уважением – все благодаря изысканной красоте матери, ее благородным манерам и неизменно легкому, безмятежному настроению.

В доме жило достаточно красивых, общительных женщин; некоторые даже были образованны и до замужества работали школьными учительницами или служили в конторе. Но моя мать лишь обменивалась с ними приветствием или мимолетным замечанием о погоде и ценах на рынке. Единственным исключением была синьора, наша соседка сверху по имени Лидия.

Мама часто брала меня с собой, если шла к ней в гости, чтобы я могла поиграть с ее дочкой Фульвией: нас оставляли одних в детской, полной игрушек, или на маленькой террасе, также служившей кладовкой. Мама и Лидия лежали вдвоем на кровати и разговаривали так оживленно, что если мы прерывали их и просили шаль или лист бумаги с ручкой, то они тут же все нам давали, лишь бы вновь остаться одним. Поначалу я не могла понять, что связывало мою мать с женщиной, столь непохожей на нее. Но вскоре я осознала, что и сама попала под очарование ее дочери, которая с тех пор стала моей единственной подругой. Она казалась старше меня, хотя была на несколько месяцев младше. Миловидная, темноволосая, с выразительными чертами лица, в свои двенадцать-тринадцать лет она была уже настолько хороша собой, что, когда мы в сопровождении Систы шли по улице, мужчины смотрели ей вслед. Она походила на свою мать – привлекательную, пухленькую, цветущую женщину, питавшую пристрастие к платьям из лоснящегося шелка с декольте, подчеркивающим соблазнительную ложбинку пышной груди.

Мать и дочь почти всегда жили одни, потому что синьор Челанти служил коммивояжером. Когда он возвращался домой, его принимали как постороннего и даже не пытались скрыть, насколько его присутствие нарушает привычный уклад жизни: они ели второпях, вечером спешили лечь спать, отделывались односложными ответами по телефону, одна жаловалась на бесконечные мигрени, другая постоянно играла в самые скучные и нарочито детские игры. Их квартира, обычно полная гостей, мгновенно пустела, стоило Лидии объявить: «Доменико вернулся». Возможно, неумышленно, но они превращали свой дом в настолько негостеприимное, неопрятное и мрачное место, что синьор Челанти вскоре собирал свой чемоданчик и опять уезжал, не преминув похвалить гостиницы и кухню северных городов.

Сразу после его отъезда Лидия и Фульвия возвращались к своему привычному образу жизни: мать возобновляла нескончаемые телефонные разговоры, а после обеда уходила из дома, оставляя за собой в подъезде шлейф резкого аромата гвоздики.

Она ходила к капитану. Именно этого капитана они шепотом обсуждали с моей матерью. Мы с Фульвией отлично это знали. Она называла его только по званию: «капитан говорит», «капитан любит», как будто специально не произнося его имя или фамилию. Но тогда мне это не казалось странным: у других синьор в нашем доме были «инженеры» и «адвокаты», и кроме этого о них тоже ничего больше не было известно.

Лидия рассказывала о любовных встречах, долгих прогулках, письмах, которые она получала через служанку. Моя мать слушала ее с замиранием сердца. Когда я стала постарше, то заметила, что визиты к подруге обычно следовали за вечерами, когда она запиралась в комнате с моим отцом и в доме воцарялась тишина.

Они познакомились благодаря урокам фортепиано, которые мать должна была давать Фульвии. Лидия постучалась к нам в дверь и – как это принято в тех домах, где всегда боятся, придя без предупреждения, обнаружить комнаты в беспорядке, а хозяев небрежно одетыми, – настояла на том, что не станет проходить, и сказала все, что хотела, стоя на пороге. Ее визит несколько удивил нас: к нам никто никогда не обращался с просьбами, не заходил одолжить соли или пару листиков базилика. Моя мать с радостью приняла бы ее в гостиной – мрачной комнате, в которой никогда не было свежего воздуха. Позже Лидия призналась, что пришла только затем, чтобы посмотреть на мою мать вблизи. О ней, такой красивой и всегда сдержанной, в доме ходили слухи и легенды. Визит произвел фурор: Лидия излучала свежесть, пахла тальком, сочилась жизнью, как растение, которое только что обильно полили. Моя мать была женщиной флегматичной, с маленькой грудью, и ее привел в восхищение ее полный, пышный бюст, который, казалось, жил своей собственной животной жизнью, отдельной от своей обладательницы. После нескольких уроков, которые Фульвия посещала без особого желания, удовлетворившись тем, что научилась бренчать популярные песенки, они подружились. Моя мать являлась к ним в назначенное время, как и к другим ученицам. Но едва она входила, Лидия звала ее из своей комнаты: «Зайди сюда, Элеонора», – и сразу же начинала оживленно что-то говорить, рассказывать истории, предлагать сигареты. Так они проводили часы.

Я ревновала с той страстью, которая подтверждала искренность всех моих чувств. Подстрекаемая Систой, однажды вечером я рискнула пойти и позвать маму домой. Впервые я поднялась по лестнице выше нашего этажа: мне казалось, что я попала в новый мир. Я колебалась. Систа снизу подбадривала меня: «Смелее». Я постучала. «Скажите моей матери, что уже поздно», – строго произнесла я, нахмурившись. Лидия улыбнулась. «Заходи, – сказала она, а затем, видя мою нерешительность, добавила: – Заходи, скажи ей сама».

Я редко бывала в чужих домах, поэтому мне было очень интересно посмотреть, как живут другие люди, как выглядят их комнаты, кровати, что стоит на полках. Лидия закрыла дверь, и я застыла в восхищении перед гравюрами с изображением мифологических сюжетов, нимфами, танцующими на лугу. «Я хочу познакомить тебя с Фульвией, вы подружитесь». Стояло лето. Фульвия была в своей комнате, полуобнаженная, в длинном материнском платье из тюля. Волосы убраны наверх, губы накрашены.

– Я Глория Свенсон[5], – сказала она мне и, видя, что я не понимаю, вовлекла меня в игру. – Иди сюда, – сказала она, распуская мои косы. – Я одену тебя как Лиллиан Гиш[6].

Скоро Фульвия привязалась ко мне так же, как Лидия к моей матери. Во многом это объяснялось нашей наивностью, которая забавляла их, и, возможно, их неосознанным желанием разрушить наш жизненный уклад. Воодушевленные удивлением, которое вызывали в нас их рассказы, они начали открывать нам тайную жизнь большого дома, в котором мы жили долгие годы. Женщины, которых мы ежедневно встречали и столько раз, проходя мимо по лестнице, задевали локтями, в рассказах Лидии и Фульвии представали перед нами во флере романтических историй и становились похожи на героинь, которых бабушка играла на сцене. Наконец-то мы поняли причину тишины, которая во второй половине дня спускалась во двор. Освободившись от тяжелых обязанностей и в знак протеста против скучной жизни, на которую они были обречены, после обеда женщины бежали – из темных комнат, серых кухонь, двора, который ждал, пока с неумолимым наступлением сумерек закончится еще один день их бесполезной молодости. В доме, охраняя тишину и порядок, оставались только занятые шитьем старухи: они не только не сдавали молодых, а даже помогали им, словно являлись частью одного тайного общества. Женщин объединяло молчаливое презрение к образу жизни мужчин, их тирании и эгоизму, а также подавленная обида, которая передавалась из поколения в поколение. Утром, проснувшись, мужчины находили уже готовый кофе и выглаженную одежду и выходили на свежий воздух, свободные от мыслей о доме и детях. За собой они оставляли неубранные кровати, грязные чашки, комнаты, пропитанные запахом сна. Возвращались всегда в определенное время, иногда маленькими группами, совсем как школьники: они пересекались в трамвае или на мосту Кавур и, болтая, шли домой вместе; летом обмахивались шляпами. Едва войдя, они спрашивали: «Готово?», снимали пиджаки, обнажая потертые подтяжки, говорили: «Макароны переварены, рис слишком мягкий», – и такими фразами сразу сеяли плохое настроение. Затем они садились в самое удобное кресло в самой прохладной комнате и читали газету. Из этого чтения они всегда извлекали самые мрачные предзнаменования: хлеб подорожает, зарплата уменьшится. За этим всегда следовал один и тот же вывод: «Надо экономить». В газетах им никогда не попадалось ничего хорошего. Вскоре они опять уходили, хлопая дверью, а за минуту до или через минуту после хлопали двери на других этажах. Возвращались, когда в доме было тихо, дети спали, день окончен, завершен, прожит. Они снова снимали пиджаки, включали радио, слушали передачи о политике. Им нечего было сказать женщинам. Они никогда не спрашивали: «Как ты себя чувствуешь? Не устала?», они никогда не замечали красивого платья. Они ничего не рассказывали, не любили разговоры, не ценили шутки, мало улыбались. Обращаясь к своим женам, они говорили: «Вы пошли… вы сделали…», объединяя их в одно целое с детьми, свекровью, служанкой – людьми, по их мнению, ленивыми, расточительными, невежественными.

При этом сватались они, согласно буржуазным традициям юга, очень долго. Молодые люди часами ждали под окнами, чтобы увидеть возлюбленную. Следовали за ней по пятам, когда она выходила на прогулку с матерью. Писали страстные письма. Нередко девушки терпеливо ждали замужества годами, потому что парню трудно было найти стабильную работу и накопить достаточно денег для покупки мебели. Девушки готовили приданое и были полны надежд на счастливую любовь; а вместо этого их ждала изнурительная жизнь: кухня, дом, постоянные изменения в теле из-за беременностей и родов. И постепенно под маской смирения в женщинах росла глухая обида на обман, в который они попали.

Однако они продолжали жить этой тягостной повседневностью: не жалуясь, не напоминая мужьям о том, какие обещания гармонии и счастья те давали им, пока они были девочками. Поначалу они пытались – и не раз плакали ночами, пока мужья спали рядом. Они прибегали к кокетству, хитрости, симулировали обмороки. Более образованные пытались увлечь своих спутников музыкой, книгами, водили их в парк, где они гуляли в пору любви, надеясь, что те поймут и исправятся. Но все, чего они добились, – это уничтожили память об этих дорогих им местах, потому что там, где были произнесены первые волнующие слова любви и случились первые, все еще наполненные неудовлетворенной тоской и любопытством поцелуи, супруги не нашли сказать друг другу ничего, кроме равнодушных и банальных слов. В первые годы брака у многих случались истерики. Одна синьора, по рассказам Лидии, пыталась отравиться вероналом. Некоторые в конце концов смирились с тем, что безвозвратно постарели, потеряли весь свой шарм и привлекательность. Но это были или недавно вышедшие замуж, или связанные католической верой. Остальные с нетерпением ждали, когда после обеда мужья наконец скажут «я пошел» и хлопнут дверью. Те, чьи дочери уже подросли, ждали, когда они тоже уйдут гулять с друзьями. Потом, приготовив полдник и завернув им его с собой в пакетик, они отправляли младших детей на игровую площадку в сопровождении служанки. Все разбредались по своим делам, за своими собственными удовольствиями, и никто не спрашивал женщин: «А вы что будете делать?» Их оставляли посреди горы белья, которое нужно было заштопать, корзин с одеждой, которую нужно было погладить, привязанными к нескончаемому гнетущему колесу домашних обязанностей.

Зимой, по словам Фульвии, жизнь становилась более сносной. Женщины заботливо ухаживали за простуженными детьми и, ежась от холода, сидели на кухне у печки, смотрели, как за окном моросит дождь. Зимой они даже находили горькое удовлетворение в этой уютной домашней жизни. По вечерам, измученные, они падали в кровать и моментально засыпали, погружаясь в тусклое забытье.

Но когда приближалась весна и на деревьях, обрамляющих унылые кварталы Прати, распускались красные почки, яркий аромат мимозы и жимолости, теснившихся за оградами, проникал даже в наш старый двор. И тогда женщины открывали окна, чтобы послушать зов ласточек, которые летали туда-сюда, настойчиво приглашая их на улицу. Они больше не могли сопротивляться: освобождаясь от сомнений и угрызений совести, как от ненавистных пут, они шли по коридору мимо изображения Святого Сердца, шептали: «Господи, прости меня» и запирались в своих комнатах. Вскоре они выходили оттуда преображенными. Почти все предпочитали черные платья с цветочным узором и широкие шляпы, скрывавшие лицо. Они были напудрены, надушены, на губах – помада, на руках – прозрачные перчатки; так одетые, они представали перед старушками, сидевшими у окна. Старушкам даже не приходилось смотреть на них: они и без того знали этот запах духов, этот решительный голос, говоривший: «Я пошла». И даже если так говорила жена сына, они не смели сказать в ответ ни слова: солидарность, которая связывала их, была сильнее родственных уз.

Любовники, рассказывала мне Фульвия, – а мне иногда удавалось мельком увидеть их из окна, – ждали на углу улицы. Эта предосторожность была излишней, поскольку все в квартале о них знали. Часто это были мужчины помоложе и чуть более высокого положения. Я всегда думала, что любовник должен быть очень красивым, с романтичной внешностью, хорошо одетым, и удивлялась, видя, что эти, как правило, не обладали ни одной из этих черт. Мне все стало ясно, когда Фульвия рассказала, что адвокат зрелой дамы с третьего этажа называет свою любовницу «малышка». Встревоженные этими рассказами, а также присутствием таинственных мужчин, упорно осаждающих наш дом, мы с матерью, растерянные и задумчивые, молча спускались по лестнице и возвращались в нашу мрачную квартиру с темной мебелью, книгами, пианино. Я сразу отправлялась спать, а мать выключала свет и присаживалась на мою кровать. В эти минуты, если муж звал ее, она отвечала ему сухо или раздраженно. Во мне тем временем пробуждался Алессандро и начинал задавать скабрезные вопросы, вызывая во мне бурю новых, непристойных чувств. Белыми призраками перед моими глазами проплывали письма, о которых рассказывала Фульвия, – любовные письма, передаваемые через служанку и старого швейцара. Мне хотелось украсть их, чтобы прочитать все, от начала до конца.

Мать сидела на моей кровати молча и наконец уходила, не поцеловав. Я смотрела на ее хрупкую фигуру, исчезающую за дверью. Вскоре заходила Систа и выдергивала меня из полусна: «Ты была у этих. Прочитай покаянную молитву, „Аве Мария“».

* * *
Вскоре произошли два примечательных события: знакомство моей матери с семьей Пирс и первые сеансы с медиумом Октавией.

Пирсы были английского происхождения и в тот год переехали из Флоренции в Рим. Мать-американка была очень богата и – в отличие от многих своих соотечественников – тратила деньги не на балы и светские приемы, а на покупку произведений искусства и помощь молодым музыкантам. Они жили в районе Джаниколо на Яникульском холме[7] на вилле, окруженной густыми деревьями и высокими пальмами. Оттуда открывался восхитительный вид на город: купола, обрамленные окнами, словно фамильные портреты, Тибр, вытекающий из-под одного моста и утекающий под другой и похожий на ленту, вплетенную в кружево. В те дни моя мать часто выбирала Джаниколо для наших воскресных прогулок, чтобы мы с папой могли – издалека – полюбоваться парком виллы. Иногда мы даже доходили до задних ворот, там она помогала мне взобраться на небольшую стену и указывала на три больших окна во втором этаже. Это были окна музыкальной комнаты: там стоял большой рояль, который синьора Пирс привезла из Америки, арфа, на которой она играла, и ультрасовременный граммофон, который сам менял пластинки.

Это была очень красивая вилла, старинной архитектуры. Густая растительность делала сад непроходимым. Среди деревьев иногда мелькали большие элегантные собаки, и мать уверяла, что по лужайкам ходят белые павлины, которых мне, однако, так и не удалось увидеть. Эта усадьба очаровывала нас обеих. Мой отец не разделял нашего восторга, возможно, из-за той инстинктивной неприязни, которую люди скромного достатка испытывают к тем, кто живет в роскоши. Он все время торопил нас и не мог дождаться, когда мы наконец отправимся в ближайшую тратторию выпить газировки.

Каждое воскресенье, в конце дня, он водил нас в кафе. Я всегда обожала мороженое, но после любования парком Пирс становилась рассеянной, задумчиво крутила в руке ложечку и не замечала, как мороженое тает, превращаясь в желтоватую воду. Мать вела себя точно так же, и эта наша склонность к мечтательности безмерно раздражала отца. Он ошибочно видел в этом презрение к нашему положению и его неспособности зарабатывать деньги.

На самом же деле ни мать, ни я не придавали значения нашему уровню жизни. Она годами носила одни и те же платья, и, несмотря на то что иногда она обновляла их пряжкой или лентой – а может, именно поэтому, – они казались настолько вышедшими из моды, что выглядели вызывающе эксцентрично. У нее не было мехового манто, а только черное поношенное пальто, в котором она встречала все зимние холода. Ее прекрасные волосы – она сохранила их длинными и убирала в пучок на затылке – теряли свой блеск под невзрачными шляпками, которые не надела бы даже старуха. Питались мы очень скромно, а развлечения ограничивались этими воскресными прогулками. Мы так подолгу любовались виллой только потому, что нас привлекали высокие деревья, стоящие вокруг нее группами или парами, словно живые, и мы понимали, как семье Пирс повезло наслаждаться их видом.

И это была не единственная их привилегия; мать считала их очень удачливыми еще и потому, что они могли, благодаря своим деньгам, жить духовной жизнью в согласии со своими природными склонностями, а не подчинять ее повседневным нуждам.

С этими мыслями мы садились за маленький железный столик на тротуаре, заставленном другими такими же столиками, где сидели такие же люди, как мы, – матери, отцы, дети. Вокруг стояли большие серые дома, из-за толстых окон которых жильцы с раздражением смотрели на наше мороженое, пока наши тарелки не пустели. Трамвай проходил вплотную к тротуару, и каждый раз резкий скрежет железа перекрывал наш разговор. И я не могла не возвращаться мысленно к большим воротам, за которыми росли деревья, увитые плющом и мхом, к влажным зеленым лужайкам с белыми павлинами, которых я так и не увидела, и к тем трем высоким окнам с закрытыми фронтонами, за которыми в полумраке одиноко стояли рояль и арфа.

Этот рояль очень нравился моей матери не только потому, что сам инструмент был прекрасен, но и из-за того, что она не просто обучала играть гаммы, этюды и нудные сонатины, а могла музицировать на нем, как у себя дома. Причины, по которым ее пригласили в особняк Пирсов, на самом деле были весьма оригинальны. В первый день хозяйка приняла ее без спешки, в отличие от других синьор, которые сразу же представляли ее новой ученице и через несколько минут оставляли их наедине; она предложила ей чай, рассказала о своей коллекции произведений искусства, о своих путешествиях и, наконец, о своей семье. Семья состояла из отца-промышленника, который в свободное время коллекционировал бразильских бабочек, замужней дочери, проживающей в Лондоне, и двух младших детей, Харви и Арлетты, которые жили с ней. «Сын нездоров, – добавила она уклончиво, – и часто уезжает».

Именно с Арлеттой должна была заниматься моя мать, но не учить ее игре на фортепиано, а формировать интерес к музыке – так же, как другие учителя пытались заинтересовать ее живописью и поэзией. «Потому что у этой девушки, – призналась синьора Пирс, понизив голос, – вообще нет никакой чувствительности к искусству». Это было болезненно, объяснила она, для других членов семьи, которые жили почти исключительно высокими ценностями. По этой же причине и Харви часто уезжал из Рима. Сейчас он тоже в отъезде и вернется примерно через год. Арлетта стала настолько невыносимой, что это уже нельзя было игнорировать в повседневной жизни. Она предпочитала популярные песенки камерной музыке, а дешевые романы – литературной классике. Поэтому ее вкус нужно было постепенно воспитывать; девушка была очень молода, старательна и поэтому, возможно, излечима.

Вскоре вошла Арлетта и, кажется, догадалась, что говорили о ней. Моя мать потом признавалась, что была несколько смущена, когда пожимала ей руку, и что представляла ее другой: живой, смелой, ироничной, готовой поспорить. Но Арлетта оказалась моей ровесницей, довольно полненькой, домашней. Она сразу предложила посмотреть музыкальный салон, и по тому, как девушка повернула высокую золоченую ручку двери, моя мать поняла, какое благоговение внушала ей эта комната.

Просторный зал был погружен в полумрак: за окнами переплетались легкие ветви деревьев, поднимавшихся до самых подоконников, и послеполуденное солнце, проникая сквозь молодую листву, наполняло пространство зеленым светом морской глубины и туманной дымкой, какая бывает в аквариуме. В углу, подобно острову, возвышалась темная фигура рояля, и, тронутое солнечной пылью, неброско блестело золото арфы. В большом зале почти не было мебели, только несколько стульев в стиле ампир со спинкой, украшенной лирой, и два дивана с глубокими вмятинами.

У окна четыре пюпитра отбрасывали на белую стену большие прозрачные тени, похожие на скелеты. Моя мать и Арлетта шли на цыпочках, боясь нарушить эту тишину и порядок. Посреди комнаты девушка резко остановилась: в свете, падающем из окна, ее белые руки, белое платье делали ее похожей на большую медузу.

– Синьора, – сказала она, – я боюсь. Моему брату не нравится, когда я захожу в эту комнату. – Она выглядела искренне испуганной. – Он считает, что я чужда музыке, – добавила она, – и даже не люблю ее. Это не моя вина: я действительно ее не понимаю. Он прав. Он ездит в путешествия, только чтобы послушать какого-нибудь пианиста, а когда возвращается в Рим, то, можно сказать, живет здесь, в этой комнате, наедине со своими пластинками и скрипкой. Он не хочет, чтобы я сюда входила, потому что боится, что здесь останется мой след и что это будет мешать ему, даже когда меня нет. Это мучительно, синьора, как будто у меня скрытая заразная болезнь. Вы должны меня вылечить. Возможно, нам стоит начать с простых вещей, подходящих для детей. Я должна выздороветь, – решительно заявила она.

А потом добавила шепотом:

– Потому что я люблю своего Харви больше всего на свете.

Моя мать взяла ее руки в свои, поблагодарив за искренность. Потом открыла окно, чтобы таинственный воздух, наполнявший комнату, рассеялся, и внутрь сразу же ворвалась еловая ветка, как животное, давно поджидавшее в засаде. Большая зала тем не менее осталась непроницаема, загадочна, а музыкальные инструменты по-прежнему были похожи на героев, наделенных чувствами и мыслями.

– Это Харви, – повторяла Арлетта, испуганно озираясь по сторонам. И моя мать тоже почувствовала себя неуютно. – Даже мама не осмеливается заходить сюда и играть, когда его нет, – сказала Арлетта, указывая на белое атласное кресло у арфы. – Когда мама играет, Харви ложится на диван и слушает, закрыв глаза.

– А ты?

– Я остаюсь в своей комнате или гуляю в саду. Подальше, чтобы он не мог видеть меня в окно.

Моя мать попробовала было осудить это странное поведение, но Арлетта с жаром принялась защищать брата.

– О нет, синьора. Харви – художник. Он играет на скрипке или садится за рояль и импровизирует. Мама говорит, что его игра – это нечто чудесное. Нет, вина целиком моя, – сказала она и добавила с грустью: – Леди Рэндалл, то есть моя сестра Ширли, которая живет в Лондоне, прекрасно играет на фортепиано.

* * *
Чтобы выкроить время на эти новые уроки, матери пришлось отказаться от других, так как на вилле Пирс она проводила почти весь день два раза в неделю. Отец отговаривал ее, хотя и не знал о специфическом характере этих занятий: он боялся, что, если она потеряет постоянных учеников, которые занимались уже несколько лет, ей будет трудно найти новых, если из-за внезапного отъезда семьи Пирс этот источник дохода исчезнет.

Но она проявила решимость, даже упрямство. В те дни, когда нужно было ехать к Арлетте, она с самого утра была взволнована, словно в ожидании праздника. Учитывая мой характер и чувства, которые я питала к матери, я бы начала ревновать ее к новой ученице, если бы по возвращении она не становилась более общительной, чем обычно. Действительно, проведя несколько часов на вилле Пирс, мать возвращалась воодушевленной, и ее легкая походка сразу оживляла мрачные и сонные комнаты.

Часто она приносила нам сладости, пакетик конфет, которые ей дарили там, и это раздражало отца, да и я ела их без особого удовольствия. Возможно, он боялся, что, познакомившись с образом жизни, столь отличным от нашего, мама начнет сожалеть о том, как живет оставшуюся часть недели. Большинство учениц моей матери происходили из мелкой буржуазии: эти девушки учились, чтобы самим стать учительницами и таким образом зарабатывать на жизнь. Поэтому ее работа не приносила ей никакого личного удовлетворения, и никогда в домах, куда она ходила, ей не доводилось встречать сколько-нибудь интересных или выдающихся людей; и только для того, чтобы помочь отцу содержать нас, она должна была выходить из дома в любую погоду, толкаться в трамвае, подниматься и спускаться по таким же лестницам, как наша, входить в маленькие убогие квартиры, наполненные запахами еды, которую хозяева ели на завтрак, обед и ужин. Я радовалась, что время, проведенное на вилле Пирс, было для нее счастливой передышкой, и охотно помогала Систе, чтобы избавить мать от домашних дел. Я научилась штопать; это занятие мне нравилось, потому что можно было молча сидеть у любимого окна и предаваться своим мыслям.

Мысли эти были немало взбудоражены знакомством – через медиума Оттавию – с таинственными и ужасающими персонажами, населяющими небо, то самое, где на закате летали ласточки.

Эта женщина уже довольно давно посещала дом Челанти; Фульвия часто рассказывала о ней, когда нас оставляли одних в комнате или на террасе. Однажды я мельком увидела ее на лестнице: энергичную женщину средних лет с коротко стриженными седыми волосами. Она всегда носила с собой большую сумку, где лежали изображения святых, медальоны на красных лентах, коралловые рожки и мешочки с травами от сглаза. Сопровождал ее мальчик лет пятнадцати, которого она представляла как своего племянника, всегда бритый наголо, даже в самые суровые зимние месяцы. Левая нога у нее была больная, поэтому она хромала, но это ее нисколько не смущало, и ходила она не прилагая усилий: каждый ее шаг звучал вызывающе уверенно, как утверждение правоты. Эней – так звали мальчика – шел позади, держась на некотором расстоянии, и, насколько я помню, всегда был одет в черное: на нем были черные носки, черные перчатки, и это придавало ему вид молодого священника. У него было блестящее лицо оливкового оттенка, а глаза – темные, мягкие, с густыми ресницами – напоминали глаза моего отца.

По словам Челанти, медиум Октавия уже несколько лет ходила по темной лестнице нашего дома. У нее был особый способ объявлять о себе – тремя четкими и точными постукиваниями – чтобы убедиться, что мужчины нет дома; в противном случае она делала вид, что ошиблась этажом. Приходила она по пятницам, самым благоприятным дням для сеансов. С самого утра на лестничной клетке стоял сильный запах благовоний, двери приоткрывались, девушки, настороженно оглядываясь, перебегали от одной квартиры к другой, чтобы позаимствовать то белую скатерть, то маленький столик. Одним словом, пятничный день наполняло плохо скрываемое оживление.

С самого утра умершие начинали возвращаться в свои дома. «Это дядя Квинтино», – тихо говорила Фульвия, услышав шум в соседней комнате. В этот день женщины вставали пораньше и старательно выполняли работу по дому, возможно, для того, чтобы мертвые вспомнили, какой тяжелой и горькой была жизнь. Они поворачивались к тому месту за столом, которое покойные занимали долгие годы, и говорили: жестко, с иронией, обвиняя их в смерти как в предательстве, коварном побеге. Иногда они вздыхали, глядя на пустой стул, который когда-то принадлежал матери или бабушке, и потом медленно, с нежностью вытирали пыль со спинки, словно поправляя им шаль. В тот день с пустого стула на них смиренно смотрели неподвижные глаза. И даже я, хотя и была исключена из спиритических сеансов, чувствовала вокруг себя невидимое присутствие духов: достаточно было скрипа, чтобы я вздрогнула, покрылась потом, а сердце начало выпрыгивать из груди. «Алессандро», – шептала я в страхе. Я чувствовала, что он, в отличие от других духов, не хотел быть безмолвной тенью: он хотел участвовать в нашей жизни, используя меня.

Моя мать, напротив, казалось, не проявляла интереса к этим практикам и не верила в предсказания: ей совсем не любопытно было узнать будущее, потому что она не питала никакой надежды на то, что наша монотонная жизнь изменится. Отец так и останется служащим министерства до самой пенсии, она будет продолжать преподавать до глубокой старости. И мечты, которые она иногда нам доверяла – возможность стать знаменитой пианисткой или иметь загородный дом, – никогда не длились дольше, чем время, необходимое для их пересказа. Однако после того, как ее пригласили на виллу Пирс, она начала проявлять больше интереса к этим сеансам. Она смеялась, слушая рассказы Лидии о том, как предсказания духов всегда сбываются. И когда та упомянула о возможности связаться с Алессандро через Октавию, мать, хотя и отвергла это предложение, замешкалась и сказала: «Посмотрим».

Я уже говорила, что мой брат Алессандро утонул. Очень редко ребенок такого возраста может утонуть в Тибре, реке, окруженной высокими стенами. Это произошло из-за халатности няни, и поэтому моя мать не хотела нанимать няню для меня: она предпочитала оставлять меня на целый день дома, отправляя дышать воздухом на лоджию, лишь бы не доверять меня незнакомой женщине. Она даже в церковь с Систой отпускала меня неохотно. Алессандро был отдан на попечение – как это часто бывает у небогатых – девочке тринадцати лет, которая до этого жила в деревне. Хилые деревца и пыльный гравий городских садов не привлекали ее, привыкшую чувствовать под босыми ногами влажную прохладу травы. Большие дома, шумные улицы ее пугали: в своей комнатке без окон она проводила долгие часы в слезах, отчаянно тоскуя по лугам и реке. Поэтому, вопреки приказам хозяйки, она каждый день с ребенком на руках проходила пешком немалый путь, чтобы добраться до берега Тибра, чуть дальше моста Рисорджименто, в то время еще пустыря, который называли Пьяцца д’Арми. Спустившись к воде, она снимала обувь и носки себе и моему брату, растягивалась на зеленом берегу и, нежась в лучах солнца, слушала журчание воды и пение птиц, словно была в своей деревне. Мальчик играл рядом, лепил комки из глины, бегал между камышами по берегу. После того как произошла трагедия, она упорно продолжала описывать, как Алессандро был счастлив у реки, и признавалась, что старалась приучить его к воде. Она сказала, что все произошло в одно мгновение. Она лежала на траве, в тени камышей; ее глаза были прикрыты, руки за головой. Она услышала всплеск и короткий крик, сразу же стихнувший. Она вскочила на ноги, но успела лишь увидеть, как над водой, словно флажок, мелькнула маленькая ручка. Потом – ничего: поверхность реки снова стала гладкой и блестящей. Она не звала на помощь, а просто стояла, озадаченная и немного разочарованная, словно река унесла у нее платок.

Она вернулась в дом и сказала: «Ребенка унесла река». Тут же множество людей бросилось к месту происшествия: плавали на лодках, обыскивали камыши, прощупывали дно баграми, но тельце брата так и не нашли. Моя мать долгие годы избегала смотреть на реку и, переходя мосты, упрямо глядела прямо перед собой. Она даже лишний раз не говорила о ней. Но каждый год двенадцатого июля мы втроем выходили из дома – мать во всем черном, у меня черный бант на поясе или в волосах – и в полном молчании доходили до моста, затем медленно спускались к берегу. Печальное место все еще было отмечено шумящим пучком камышей. Мать подходила к самому краю берега и там стояла, погруженная в себя, глядя на воду, словно это было лицо ребенка. Потом она бросала в реку цветы, которые принесла с собой: всегда большие белые ромашки. Она бросала их медленно, одну за другой, и едва они касались поверхности воды, как их уносило течением. Вечером она звала нас в гостиную и играла Баха.

В ее свободном и необузданном воображении этому сыну, унесенному водой, были предначертаны необыкновенные свершения. Меня она всегда нежно любила, и все же я чувствовала, что ее любовь к Алессандро была иного рода. Во мне она видела те черты, которые сама унаследовала от матери: прежде всего – опасную чувствительность. Часто я замечала, как она смотрит на меня с огромной любовью, но в ее взгляде была такая искренняя скорбь, что мне хотелось плакать, хотя я и не понимала причины. От нее не могла ускользнуть моя склонность к одиночеству, к долгим размышлениям у окна, моя любовь к поэзии. Наша похожесть иногда вызывала у нее всплески нежности, а иногда так пугала, что она резко, словно я подвергалась невидимой опасности, вдруг отрывала меня от окна и моих одиноких игр и приказывала: «Давай, ступай к Фульвии, не сиди взаперти дома, иди поиграй с девочками своего возраста, подыши воздухом, ну же».

Моя мать свято верила, что Алессандро был бы не таким, как мы. Она считала, что он смог бы добиться в жизни всего, чего она не смогла: например, стал бы знаменитым пианистом. Она представляла себе путешествия, которые мы совершили бы, сопровождая его в поездках по великим европейским столицам, описывала Париж, Вену, мосты Сены и Дуная, Будапешт и остров Маргариты. Она никогда не бывала за границей, но знала эти города благодаря подробным рассказам своей матери. Мне казалось почти невозможным, что такие чудесные места действительно существуют, и иногда я подозревала, что она их выдумывает. Она рассказывала о людях, с которыми бы мы познакомились, – монархах, принцах, артистах, чьи имена мы видели на нотных обложках. Она описывала женщин, которых Алессандро мог бы встретить; говорила, что многие совершали бы долгие путешествия, пересекали бы океаны, чтобы познакомиться с ним. Я завороженно слушала и представляла их красивыми и несчастными, как Офелия или Дездемона. В те моменты даже тайная неприязнь, которую я всегда питала к Алессандро, рассеивалась. Потом мать замолкала и погружалась в себя, уставившись в одну точку: мне казалось, что она видит перед собой темный пролет моста и Тибр, стремительный и коварный, потому что, побледнев, она закрывала лицо руками.

* * *
Октавия впервые пришла к нам домой в пятницу утром. Моя мать, Систа и я стояли у открытой двери, как на Пасху, когда ждешь священника для благословения. Челанти тоже ждали вместе с нами.

Войдя, Октавия сразу попросила жаровню с горящими углями. Взяв ее в руки, она бросила туда горсть ладана, который достала из большого свертка, лежащего в сумке, передала жаровню своему мальчику и попросила мать провести ее по всему дому. Мы по очереди заходили в комнаты, и, пока Эней с жаровней тщательно обходил каждый угол, оставляя за собой шлейф густого ароматного дыма, Октавия стояла неподвижно, опустив глаза, читая заупокойные молитвы. Потом своим тяжелым неровным шагом она шла в следующую комнату. Когда мы осмотрели каждый угол дома, она остановилась и спросила:

– Где?

– Лучше в гостиной, – ответила Лидия, поймав взгляд моей матери.

Там мы и заперлись. В эту комнату мы заходили редко – только когда мать звала нас к пианино. Там стояла самая торжественная мебель, и даже воздух с трудом проникал внутрь, спотыкаясь о тяжелые шторы устаревшего провинциального фасона. Октавия велела оставить окна закрытыми, а шторы опущенными. Строгие морщины на лбу Систы выражали упрек.

Быстрым уверенным движением Октавия поставила на столик лампу с зеленым абажуром, которую мать зажигала по вечерам, когда играла на пианино, бросила рядом амулеты, перевязанные красной лентой, достала бумагу и карандаш и, приготовившись писать, попросила нас сконцентрироваться.

Я сидела между Фульвией и Энеем; первая выглядела возбужденной и заинтересованной, а второй смотрел на меня с такой настойчивостью, что мне то и дело приходилось поднимать глаза, чтобы ответить на его взгляд: этот мальчик, который осмеливался жить в компании духов, внушал мне трепет. Моя мать села рядом с медиумом и положила раскрытые руки на столик: в круге света она снова казалась мне женщиной, не похожей на других, не похожей ни на одну женщину в мире; мне было неприятно видеть ее рядом с Лидией, которая умела сохранять непринужденность даже в такие моменты. Рука медиума начала дрожать над белым листом. Фульвия прошептала:

– Вот оно.

Мне стало страшно. Я побледнела, как и моя мать, а настойчивый взгляд Энея, который неотрывно следил за мной, усиливал мое беспокойство. Октавия писала и зачитывала вслух написанное по мере того, как буквы складывались в слоги:

– Бла-го-сло-вляю всех вас, со-брав-ших-ся здесь.

Лидия надела очки и внимательно посмотрела на лист бумаги, а затем, словно узнав почерк родственника, сказала:

– Это Никола.

Медиум кивнула.

Никола был духом-проводником. Позже Октавия объяснила нам, что он должен был искупить свою вину, оставаясь через нее привязанным к нашему миру до тех пор, пока не сможет подняться в высшие сферы. Октавия говорила о Николе как о живом человеке, старом и капризном родственнике, который много лет живет у нее в доме на полном содержании. Описывала его характер, вкусы, причуды. Рассказывала, что, когда Никола хочет пообщаться, а у нее под рукой нет бумаги и карандаша, он начинает сердиться, прятать от нее предметы или заставляет ронять те, что она держит в руках, и, пока она не сядет писать, ведет себя крайне нетерпеливо. Говорила, что пару раз даже видела его, но только по вечерам, при свете маленькой керосиновой лампы, которую всегда держала зажженной: он был высокого роста и ходил сгорбившись, как будто ему было грустно или тревожно. Лишь однажды она мельком увидела его лицо: в нем не было ничего примечательного, кроме того, что оно выражало глубокую печаль. Когда он явился, говорила Октавия, это был знак, что следует отслужить по нему заупокойную мессу.

В тот первый день связаться с Алессандро не удалось: когда Оттавия спросила про него у Николы, моя мать вцепилась руками в столик и замерла в оцепенении.

Никола написал: «Пойду посмотрю», – и оставил нас, словно отправился в соседнюю комнату, сгорбившись, как и описывала Оттавия. Я не могла понять, как они таким образом умудряются ходить по облакам, по небу. Никола вернулся и написал: «Он сейчас занят. Не может прийти. Встреча состоится в следующую пятницу».

Моя мать опустила голову, услышав это сообщение и назначенное время, я же начала дрожать, и Эней взял меня за руку, чтобы подбодрить. Его рука была сухой и горячей, как рука моего отца. От этого прикосновения я вздрогнула, но не посмела отстраниться. То ли потому, что нервы мои были уже на пределе, то ли из-за стоящего в воздухе запаха и окружавшей нас темноты, но я почувствовала неистовое желание быть к нему ближе, как будто сухое тепло его рук обладало тайной и невыразимой притягательностью.

Тем временем Никола быстро надиктовывал сообщение. Он говорил, что видит в будущем события, которые изменят ход жизни моей матери.

– Какие? – спросила она, склонившись к столику с удивленным и наивным выражением лица.

Наступила долгая пауза. Карандаш как будто нерешительно касался бумаги и сразу отрывался. Внезапно Никола принялся писать с такой скоростью, что Октавия едва успевала.

После того как дух закончил диктовать, Октавия на мгновение задумалась. Ее рука все еще заметно дрожала. Наконец она подняла глаза на мою мать и серьезно посмотрела на нее; потом ее взгляд скользнул в мою сторону, словно она спрашивала, стоит ли говорить открыто. Моя мать быстро кивнула.

Лидия, не в силах больше сдерживать любопытство, склонилась над листом и прочитала. Затем она опустила очки и тоже уставилась на мою мать.

Мать встревоженно спросила:

– Скажите наконец! Что там? Плохие новости?

Октавия покачала головой и, посмотрев на нее с благоговением, объявила:

– Он говорит, что тебя ждет великая любовь.

Мать не ответила, она была потрясена, на ее лице выступил легкий румянец, как у молодой невесты. Лидия сразу же попыталась привести ее в чувство, весело похлопывая по руке и приговаривая:

– Ах, дорогая, дорогая.

Она пыталась поймать ее взгляд и лукаво улыбалась. Медиум тоже глядела с улыбкой, довольная тем, что, несмотря на природную скромность, в моей матери открылась эта неожиданная и удивительная черта. Взволнованная, побежденная этими ободряющими улыбками, моя мать тоже открыто улыбнулась. Потом растерянно посмотрела на меня.

Я вскочила и, нарушая строгую атмосферу, стоящую в комнате, бросилась обнимать ее.


* * *
Все это случилось за год до смерти моей матери; мне тогда было, получается, около шестнадцати лет. Я была уже очень высокой, выше всех своих сверстниц, но все еще заплетала две длинные косички, которые спадали мне на грудь. Мои формы не приобрели женского очарования; белые блузки, которые я носила, казалось, скрывали стройную худощавую фигуру мальчика, а лицо – с северными чертами, довольно правильное и строгое – даже в улыбке не смягчалось милыми ямочками и изящными морщинками. Я долго боялась, что эта мужская внешность была следствием дьявольского воплощения во мне Алессандро.

Бо́льшую часть дня я проводила в одиночестве. В школе я оказалась в изоляции: то, что я была лучшей в классе, быстро создало вокруг меня круг холодного недоверия. Но я даже не старалась выйти из него: школьная жизнь меня мало интересовала, а успехи в учебе являлись лишь следствием моей неспособности делать что-либо поверхностно и без усердия. К тому же лень моих одноклассников раздражала меня, как и вульгарность некоторых их поступков. Саркастичные комментарии, насмешки и унизительные шуточки над учителями, которые, на мой взгляд, были людьми справедливыми и доброжелательными, посвятившими свою жизнь попыткам обучить нас и сделать лучше, казались мне проявлением грубости и невоспитанности. Возможно, мое отношение объяснялось тем, что человек, которого я любила больше всего на свете, – моя мать – сама работала учительницей, и я не могла смириться с мыслью, что и с ней могли так же обращаться ее ученики. Кроме того, мне совсем не казалось остроумным хвастаться невежеством и плохими оценками, показывая тем самым полное отсутствие интереса к вещам, что возвышают дух и формируют вкус.

Мои одноклассники, естественно, смеялись надо мной. Я делала вид, что не обижаюсь, и это только усиливало их язвительность. Но однажды случилось событие, из-за которого меня чуть не исключили из школы, и мне кажется, тут стоит рассказать об этом. Среди одноклассниц, с которыми я иногда общалась, была одна по имени Наталия Донати, девушка, которую считали некрасивой – главным образом из-за ее очков с толстыми линзами. Она была скромных способностей, но добрая и чувствительная, склонная к сопереживанию. Ходили слухи, что она влюблена в старшеклассника по имени Андреани, ученика второго класса лицея. Каждый раз, когда они пересекалась, она менялась в лице, и однажды, когда мы с ней возвращались домой, она призналась, что, обменявшись с ним парой слов на перемене, почувствовала слабость во всем теле. Она постоянно следила за ним взглядом и довольно назойливо пыталась присоединиться к компании, с которой он дружил, хотя ее никто не приглашал.

Ее поведение не ускользнуло от внимания самых изощренных насмешников среди наших одноклассников, которые решились устроить розыгрыш самого дурного вкуса. Наталия призналась мне, что получила от Андреани письмо, полное нежности, а затем и признание в любви. В обоих случаях он умолял ее не раскрывать их любовной тайны и не подавать виду во время перемены, чтобы не стать объектом злых насмешек.

Она читала мне эти письма в маленьком парке, единственном зеленом островке посреди мрачных однообразных домов Прати. Наталия настояла, чтобы мы пошли туда, потому что, как она выразилась, ей «не нравится читать его письма на улице, среди прохожих». Это показалось мне очень утонченным. Она сидела на краю скамейки, и ее голос дрожал, когда она повторяла пылкие слова возлюбленного. Однако, видя ее волнение и понимая, какое значение она придает этим словам, а также сопоставляя написанное с абсолютным безразличием, которое Андреани проявлял к ней в школе, я начала подозревать, что письма – поддельные и что именно из-за них наши одноклассники так оживлялись и веселились каждый раз, когда Наталия выходила к доске.

Наконец я узнала, что письма сочинял Маджини, парень постарше, второгодник. Он писал их с одобрения некоторых других наших одноклассников – наглых и бессовестных, – которые еще и подсказывали ему. Я не решилась рассказать об этом Наталии. Теперь мы часто возвращались домой вместе, возможно, потому, что я была единственной, кто знал о ее тайной влюбленности, и, прощаясь, она целовала меня в обе щеки, обещая делиться всеми своими чувствами.

Пришло еще одно письмо, и снова Наталия читала его мне на скамейке в маленьком парке. Эти искусно составленные строки причиняли мне невыразимую боль: я чувствовала, что должна открыть ей правду, но не хотела становиться для нее источником страданий. Думаю, мое лицо выражало мучение, потому что она посмотрела на меня, а затем обняла, сказав, что мне не стоит унывать – скоро и у меня появится столь же преданный поклонник.

Мы шли домой под руку. Наталия говорила о своей любви так восторженно, что я почти верила, будто она настоящая. Но когда мы попрощались и я смотрела ей в спину, а она удалялась, сияя и посылая мне воздушный поцелуй, мне стало так жалко ее – в этом зеленом пальто, в очках с толстыми линзами, – что я решила как-то вмешаться и защитить.

На следующий день я подошла к Маджини после звонка на большую перемену. Я схватила его за руку, когда он шел по коридору, и быстро, шепотом начала говорить.

Я мало его знала, но, учитывая, что он был уже взрослым парнем, мне казалось, что лучше говорить с ним прямо. Я рассказала ему о восторге Наталии, о ее чувствительности, о том, какое значение она придавала этим письмам. Он обрадовался, узнав, что шутка удалась, и похлопал по карману, где, как он признался, лежало новое письмо для Наталии. В нем назначалось свидание у озера в парке Боргезе в следующее воскресенье. Там вместо Андреани Наталия встретила бы группу одноклассников, которые посмеялись бы над ней.

Я побледнела и начала умолять Маджини отказаться от этой затеи. Он, смеясь, покачал головой. Тогда я, преодолевая свою природную сдержанность, заговорила серьезно и попыталась объяснить ему, как важны для женщины любовные чувства и как преступно шутить ими. Он продолжал смеяться; более того, теперь он смеялся не только над Наталией, но и над самой любовью. Я прямо посмотрела ему в глаза, пытаясь в последний раз отговорить его, и в моем голосе слышались волнение и отчаяние. Он ответил, что письмо будет вручено завтра, и, если я хочу, могу вместе со всеми пойти к озеру в парке Боргезе.

Меня вихрем охватила дикая ярость. Маджини стоял передо мной и, ухмыляясь, собирался уйти. Тогда в порыве гнева я подняла руку, в которой держала тяжелый пенал с циркулями, и ударила его в висок.

Он, высоченный парень, рухнул на пол, вокруг столпились одноклассники, кровь стекала у него со лба и смешивалась с жесткими волосками его бровей.

Меня отвели в кабинет директора и оставили там одну. У меня перед глазами все еще стояли густые алые капли, падавшие со лба парня на его белую футболку. Я не выносила вида ни крови, ни грубо ругающихся между собой людей. Я не могла понять, как оказалась участницей подобной сцены. Наконец вошел директор – пожилой мужчина, который хорошо меня знал, так как я училась в этой школе уже несколько лет. До этого я бывала в его кабинете только для того, чтобы получить похвалу. Он мягко попросил меня объяснить причину такого серьезного поступка. Я молчала, глядя ему в глаза и задаваясь вопросом, сможет ли пожилой мужчина понять важность любовной истории или же посмеется над ней, как Маджини. Видя мое молчание, он начал задавать вопросы, строя догадки. Я продолжала молчать. Наконец, взяв меня за руки, он предположил, что, возможно, Маджини позволил непристойность в мой адрес и я защищала себя. Тогда, попросив сохранить тайну, я все рассказала. Я сказала, что мне было страшно видеть кровь, но в тот момент я желала, чтобы Маджини упал замертво. Он посмотрел на меня с беспокойством, но все же сказал: «Я понимаю». Затем он поговорил с Маджини и другими одноклассниками. Благодаря моему обычно примерному поведению меня не исключили из школы. Объявили, что мы поссорились из-за книги. Однако я потеряла дружбу Наталии, которая сочла меня жестокой и мстительной.

В тот же день я призналась во всем маме.

Я подвела ее к окну, выходящему в монастырский сад: мне было легче говорить там, где мы вместе провели столько часов в теплых откровениях. Она села, а я осталась стоять и подробно, в мельчайших деталях, начала рассказывать. Не столько чтобы оправдаться, сколько чтобы помочь ей понять – а может, и разобраться самой, – как все это могло произойти.

Я робела под ее взглядом: мне казалось, из-за моей худобы и косичек она все еще считает меня ребенком. Она внимательно слушала, подперев щеку рукой. И когда я рассказала, как ударила его в висок, как он упал на пол, как кровь стекала на белую майку, она вздрогнула, но не перебила меня, не начала ругать, а продолжила слушать до самого конца.

Потом она медленно поднялась, взяла меня за плечи и, глядя мне в глаза, спросила, словно говорила со взрослой женщиной:

– Для тебя любовь тоже очень важна, правда, Санди?

Я посмотрела на нее, судорожно кивнула и разразилась потоком слез, совершенно не связанных с тем поступком, который я совершила. Я почувствовала, как во мне разверзлась бездна, полная тоски, которой моя мать своим неожиданным вопросом дала имя, и, испуганная, я вцепилась в нее, как в детстве.

Обнявшись, мы смотрели в окно; прижавшись щека к щеке, мы были так близки. За окном, я помню это очень хорошо, висели низкие облака, и дул сильный ветер, готовясь уступить место дождю и буре. В ожидании шторма монахини тщательно закрыли все окна, и стена монастыря казалась неприступной. Самые слабые листочки уже оторвались от веток и кружились в яростных порывах ветра.

Успокоившись в теплых объятиях, я чувствовала, как меня наполняет горький покой. Но вдруг я вздрогнула, прошептав:

– А папа?

– Мы ничего не скажем папе, – ответила она. И, помолчав, тихо добавила: – Не все можно рассказывать папе. Мужчины не понимают таких вещей, Санди. Они не чувствуют вес слова или жеста; им нужны конкретные факты. А женщины всегда проигрывают перед лицом фактов.

Потом она продолжила:

– Это не их вина. Мы с разных планет, и каждая неизбежно вращается вокруг своей оси. Бывают лишь короткие моменты, когда мы встречаемся – мгновения даже. А потом каждый снова возвращается в свое одиночество.

Ветер свистел сквозь щели, я дрожала.

– Ты почти с меня ростом, – сказала моя мать. – Ты уже женщина, твое детство закончилось.

Я помню, как в тот момент почувствовала, что она не останется со мной надолго: ее слова звучали как будто из какого-то другого мира, словно она говорила со мной сквозь толщу воздуха или воды. Я крепко обняла ее, словно пытаясь удержать, и не решалась посмотреть на ее лицо, боясь увидеть в нем знак прощания.

– Поэтому я так хотела, чтобы ты была мальчиком, – продолжила она. – У мужчин нет такого количества мельчайших причин быть несчастными. Они умеют приспосабливаться, эти мужчины, им повезло. И я хотела оставить после себя счастливого человека. Моя мать всеми силами пыталась отвлечь меня от музыки, романов, поэзии, она хотела, чтобы я была сильнее ее. Я была еще маленькой, когда она начала рассказывать мне мрачные и кровавые истории о любви, надеясь, что во мне проснется инстинктивное желание защититься от нее. Это были мрачные, ужасающие, пугающие истории, и она рассказывала их низким, трагическим актерским голосом. Я не могла ее слушать, плакала, пыталась уйти, но она держала меня за запястья. Она была необычной женщиной: в ее действиях чувствовалось какое-то упорство, жесткое немецкое упорство. Я просыпалась ночью, чтобы почитать стихи или «Вертера» на немецком, который был очень сложным. Я занималась на фортепиано с такой страстью, что однажды у меня случился серьезный нервный срыв. Тогда она перестала так со мной обращаться. Лишь однажды, привычным, почти кокетливым жестом разделяя мои волосы на пробор, она сказала: «Жаль, я хотела, чтобы ты была счастлива».

– Бабушка была счастлива?

Мама задумалась на мгновение, затем сказала:

– Не думаю. Может быть, до замужества, когда она каждый вечер проживала на сцене великую историю любви. Но после… Нет, после точно не была. Она вышла замуж по любви, но, если присмотреться, ее брак был похож на все остальные. От той неудержимой страсти, которая заставила ее покинуть театр, не осталось и следа, совсем: казалось, они просто устали жить вместе. Они оба были не очень терпеливы, а моя мать – еще и вспыльчива. Она умерла довольно молодой, так что у меня не так много воспоминаний о ней. Но некоторые вещи я помню очень хорошо. Летом, например, она брала меня с собой в Тироль. Мы гуляли вдоль пшеничных полей, среди высоких гор, эхо которых усиливало каждое сказанное нами слово. Она шла быстро, одной рукой придерживая длинную юбку, другой таща меня за собой. Параллельно она громко декламировала отрывки из каких-то драм. Она говорила по-немецки, я не все понимала. Ее голос был так непохож на обычный, что мне казалось, будто в ней тайно живет существо, которое проявляется только в эти моменты – кто-то, кто вместо нее продолжал жить на сцене, среди запаха пудры, пыли и грима, в убранной цветами гримерке, где в шкафу вместе с платьем и париком она каждый вечер находила удивительную историю любви.

После паузы мать добавила:

– Нет, она была действительно несчастна. Помню, с каким отчаянием она прижимала меня к себе, как целовала.

И в этот момент она крепко обняла меня. Она, конечно, не знала этого, но ее объятие тоже было пронизано отчаянием. Я вздрогнула от внезапной жалости к своей женской судьбе. Мне казалось, что мы нежные создания, обреченные на несчастье. Думая про мою мать, ее мать, женщин из трагедий и романов, тех, что выглядывали во двор, словно из-за тюремных решеток, и тех, которых я встречала на улице, с печальными глазами и огромными животами, я чувствовала, как на мне лежит вековое проклятие несчастья и неутолимого одиночества.

– Мама, – спросила я в отчаянии, – можно ли хоть иногда быть счастливой в любви?

– О да, – ответила она. – Думаю, да, нужно просто подождать. Иногда, – добавила она тише, – ждать приходится всю жизнь.

* * *
Этот разговор немного изменил отношения между мной и моей матерью: с того дня, не говоря об этом прямо, она перестала баловать меня как ребенка и стала обращаться со мной как с сестрой – с бо́льшим доверием. Она меньше беспокоилась о том, как я провожу свои дни, зная, что я часто остаюсь одна, и, вероятно, понимала, что так я смогу лучше узнать себя, задавая себе вопросы, свойственные моему возрасту.

После полудня она часами оставалась на вилле Пирс без угрызений совести. Возвращаясь домой, она говорила: «У меня болит рука, я играла без перерыва несколько часов». Она ложилась на кровать и звала меня к себе, в легкий полумрак. Ее руки на темном покрывале супружеского ложа казались бледными; под кожей щек, в нежном румянце, струилось счастливое возбуждение, которое молодило ее. Редко мне доводилось видеть ее такой одухотворенной: только когда она рассказывала о своем детстве или пересказывала Шекспира, и было ощущение, что ее охватила лихорадка.

И все же что-то тревожило ее, и это было скрытое присутствие Харви, которому, казалось, подчинялось все на большой вилле – и вещи, и люди. Ее голос становился нервным, слегка раздраженным, когда она говорила о нем.

– В доме расставляют цветы так, как ему нравится, и покупают картины его любимых художников, а днем иногда я слышу яростные удары топора в саду: там казнят деревья, которые ему не по душе. Нет, нет, я всегда говорю Арлетте: нужно сопротивляться. Когда я устаю играть, мы, чтобы отдохнуть, гуляем по саду или пьем чай, и она сразу начинает рассказывать мне о брате.

– И что она говорит? – спрашивала я с любопытством.

– О, не знаю, – отвечала она небрежно, – я едва слушаю.

Но я знала, что это неправда.

Однажды я видела, как она спускалась по лестнице, пока машина Пирсов, которая каждый день приезжала за ней, стояла у ворот. Она почти бежала по ступенькам, как девушки, только что вышедшие из подросткового возраста и жаждущие пройтись по улице, чтобы увидеть в глазах мужчин подтверждение своей привлекательности и женской силы. Никто бы не подумал, что ее ждет пустая машина.

Но она и не была пустой. Там, с самого начала, ее ждал Харви. В комнатах виллы не было видно его фотографий, но на фортепиано лежали восковые слепки его рук. Белые, обрезанные у запястья, отделенные друг от друга, потому что – как объяснила Арлетта – они служили моделью для одной из статуй святого Себастьяна.

– Я прикоснулась к ним, когда Арлетта вышла из комнаты. И, знаешь, они не холодные. Воск сохраняет человеческое тепло, – сказала она, положив свою руку на мою.

Оставшись одна, я провела этой рукой по своему плечу, по шее, чтобы почувствовать то же самое. Это было очень волнующее ощущение.

Однажды вечером я спросила маму, почему Харви не живет на вилле Пирс.

– Он болен, – ответила она каким-то особым тоном, таким же, каким о мистере Харви говорила Арлетта и даже слуги. Однако никто не упоминал конкретной болезни. Возможно, на физическое отклонение попросту списывали его особенную манеру говорить, чувствовать, жить.

Тем не менее, уверяла Арлетта, Харви даже играл в футбол, еще мальчиком. Он тогда был увлечен строительством маленьких планеров, и все думали, что он станет инженером. Об этих планерах много говорили, когда Харви не было рядом. Это было одной из первых вещей, которые мама узнала о нем. «А потом?» – спросила она. И тогда начинались таинственные разговоры вполголоса. Вскоре началась война: Харви было пятнадцать, Ширли – девять, а Арлетта только родилась. Пирсы жили в Брюсселе, на вилле, похожей на их дом в Риме, с тем отличием, что решетки ее ограды смотрели на большой и многолюдный городской проспект. К вечеру Харви выходил из кабинета и садился у ворот. На проспекте больше не появлялись мирные бюргеры, не спеша прогуливающиеся перед ужином. Вместо них шли молодые люди, одетые в военную форму, с ружьями на плечах, пистолетами на поясе или штыками – в общем, с оружием. Солдаты не обладали для Харви той притягательностью, которая так типична для мальчишек, – скорее, он испытывал к ним отвращение. Он останавливал их под каким-нибудь предлогом, подзывая к решетке. Рассматривал форму, знаки отличия полка, старался разглядеть лица под фуражками. Потом говорил им: «Не ходите на войну. Нельзя стрелять в людей, которые ничего плохого не сделали». Солдаты удивлялись, слыша такие слова от мальчика. А он продолжал: «Выбросьте форму, бегите. Бегите в деревню, прячьтесь». У решетки собирались кучки зевак. Испугавшись внимания, которое он привлек, Харви убегал в свою комнату.

Харви перестал строить планеры; более того, если он слышал глухой гул пролетающего над домом самолета, он бледнел. У него случались внезапные и необъяснимые приступы лихорадки, во время которых он бредил о людях, заживо погребенных в подводной лодке, которые не могли больше подняться со дна моря. «Нужно спасти их, – говорил он, – спасти, освободить. Они любят спокойное море, они моряки, рыбаки». Ему снилось, что он ныряет в глубины океана, где растут коралловые деревья и лежат россыпи жемчужин. Он метался в бреду. «Я стучу по корпусу лодки, стучу, стучу, стучу. Они больше не отвечают». Известные врачи приезжали обследовать его. Харви смотрел на них, красный от лихорадки. «Они больше не отвечают, – повторял он с широко раскрытыми от ужаса глазами, – они больше не отвечают». Врачи осматривали его, а Виолетта Пирс следила за ними, ожидая вердикта. Потом, моя руки и медленно намыливая между пальцами, они говорили матери, которая не сводила с них глаз: «Он совершенно здоров, синьора». «А лихорадка?» – спрашивала она. Они молчали, тщательно вытирая руки, каждый палец, каждую фалангу. Она ждала. «Нервы, синьора, нервы: легкая неврастения». Харви больше не покидал большой сад виллы, и родители не настаивали на этом. Он не хотел видеть висящие на городских стенах огромные агитационные плакаты, призывающие подписываться на военные займы[8]: на них были изображены люди с оторванными конечностями, в форме, залитой кровью. «Не нужно воевать», – продолжал говорить он, прижавшись бледным лицом к решетке.

Люди уже знали мальчика: кто-то даже ждал, когда он появится, чтобы начать его ругать и оскорблять. Харви был высоким блондином. «Немец! – кричали люди, увидев его. – Бош![9]» А он отвечал: «Я не немец, но какая разница, если бы я и был им?» «Бош, – продолжали кричать и свистеть они, – грязный бош». В него бросали камни, и один попал ему по щеке. Самые молодые залезали на высокие прутья решетки, чтобы удобнее было издеваться над ним. «Не нужно причинять боль, – продолжал мальчик без злобы, – нужно любить всех, даже немцев, каждый человек – это мир, созданный Богом». Они продолжали осыпать его ругательствами. «Протестант! – кричали они. – Шпион, бош!» В него снова полетели камни. Харви развернулся и спокойно вернулся в дом, кровь стекала по его одежде. Мать, увидев его раненым, упала в обморок. На следующий день в дом пришли три или четыре человека и, поскольку Пирсы были иностранцами, предложили им немедленно уехать, покинуть Бельгию. Для их же безопасности, говорили они. Для их безопасности они также обыскали ящики Гарольда Пирса.

* * *
Пирсы вернулись в Англию, а после окончания войны переехали в Италию, потому что Харви хотел изучать музыку.

– Все началось именно так, – заключала Арлетта, качая головой, – с этой ненависти к войне. Раньше, как я говорила, все думали, что он станет инженером. Мне бы хотелось, чтобы у меня был брат-инженер, который строил бы мосты и дома. Но Харви не нравятся дома. Он никогда не ходит на нашу смотровую площадку, ту, знаете, на самом верху виллы. Оттуда видны купола и дома, все дома Рима, розовые, красные и желтые, такие отличные от мрачных домов Лондона. Огромная панорама, как с вершины Джаниколо. Только папа и я иногда поднимаемся туда, чтобы полюбоваться видом. Мама не одобряет наши вкусы. И все же, поверьте, синьора, там действительно красиво вечером: видны вспышки трамваев, огромные неоновые вывески, горящие огни… Из окна Харви виден только большой ливанский кедр, очень старое дерево; мой брат всегда рассказывает о нем легенду. Я не смогла бы пересказать ее, она довольно длинная, да и в моем пересказе она потеряла бы все свое очарование: я не умею так рассказывать, как Харви, который превращает обычные истории в необыкновенные. В общем, говорят, что внутри этого дерева заключен конь. Когда по ночам шумят ветви, Харви слышит его ржание.

* * *
Когда мама это рассказывала, ее голос становился теплым и тихим, как у Октавии, читающей послания духов. В слабом свете, освещающем комнату, темная мебель казалась мрачными выступающими скалами. На стене напротив кровати папа повесил большую фотографию своих родителей: они были изображены по пояс, их плечи соприкасались, а глаза строго смотрели на фотографа. Одетые в темное, на молочно-белом фоне увеличенного снимка они тоже казались твердыми скалами, утесами.

– Мама, – прошептала я, – я не думаю, что брат Арлетты болен. Папа тоже, помнишь, крутит пальцем у виска, когда говорит, что мы больны.

– Он так говорит, да?

Она повернулась, чтобы посмотреть на меня: возможно, хотела прочитать в моих глазах истинный смысл того, что я сказала. Потом она крепко обняла меня, и мы молча лежали, обнявшись, на высокой кровати. Про себя она, конечно, говорила «девочка моя», говорила «Санди», говорила «милая, дорогая», но я должна была догадаться об этом, не спрашивая, понять по ее отчаянному объятию, которым, как она вспоминала, обнимала и ее мать. Я чувствовала, что однажды только так и смогу обнимать другую женщину, которая будет моей дочерью.

На следующий год Арлетта начала играть на фортепиано; всю зиму моя мать ежедневно ходила на виллу Пирс, а я оставалась одна. Это была грустная и дождливая зима, или, может быть, она казалась мне такой из-за чувства одиночества. Теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что я до сих пор ощущаю запах сырой земли и вижу белое, затянутое облаками небо за окном.

Оставшись вдвоем, мы с отцом часто разговаривали. Он, казалось, стремился сблизиться со мной, но не из интереса к моему воспитанию или желания узнать меня получше, а просто чтобы поболтать и скоротать время. Он садился рядом со мной и просил, чтобы я рассказывала ему сплетни о девушках из нашего дома, которых он иногда встречал на лестнице. Он не знал, чем себя занять, когда не работал и не читал газету, в которой внимательно изучал даже объявления, хотя никогда ничего не покупал и не продавал, и самые незначительные новости из провинции. Чтение газет, по его мнению, было делом обязательным, а чтение книг – пустой тратой времени. Хотя он только тем и занимался, что тратил время: сидел в кресле, подпиливая ногти, смотрел в окно, ходил выпить кофе в баре на углу. Два раза в год он ездил в Абруццо к Бабушке и возвращался с деньгами, вырученными от продажи оливок и сушеного инжира.

Мы ходили на вокзал все вместе – мама, Систа и я, – чтобы помочь ему донести до трамвая две большие корзины с припасами. Мы редко бывали на шумных центральных улицах среди толпы, и на вокзале мы с широко раскрытыми глазами наблюдали за людьми, которые приезжали и уезжали, направляясь в неизвестные страны. Я вспоминала, как мама описывала сказочные города, где бабушка выступала на сцене. Как за хвост кометы, мы цеплялись за серый дым, который вился из труб, и уносились в мечтах далеко-далеко. Пыхтение паровозов заставляло наши сердца биться чаще. «Эти рельсы ведут в Вену», – говорила мама, и мы обе старались проследовать по ним взглядом до самого конца.

Систа сообщала: «Вот поезд», – и ее серьезный голос, ее строгий вид в черном платье, с черным платком, завязанным под подбородком, возвращали нас в нашу меланхоличную обыденность. Все еще витая в мечтах, мы отступали назад, боясь попасть под колеса локомотива. Наконец корзина, покрытая белой тканью и прижатая к окну поезда, сообщала нам, что отец приехал.

Обнимая нас, он сразу же объявлял: «Я привез качотту и капоколло»[10]. Ему нравилось хорошо поесть. У него был вид гурмана и манера одеваться, свойственная зрелому мужчине, который хочет нравиться женщинам. Он всегда носил с собой расческу и портсигар с парой легких сигарет, хотя курил редко. В субботу после обеда перед выходом на улицу он наносил бриолин на усы и волосы, и после того, как за ним закрывалась дверь, в комнатах оставался резкий запах, который меня сильно раздражал. Я открывала окна и двери, чтобы избавиться от него, и пока этот дух полностью не выветривался, мне казалось, что я не по-настоящему одна. Я не любила отца и всегда отвечала ему резко или грубо, хотя привыкла быть вежливой со всеми.

Иногда он подходил ко мне, когда я сидела в своем углу у окна. Его присутствие так меня раздражало, что я становилась враждебной и грубой.

– Что ты делаешь? – спрашивал он, прерывая мое чтение.

– Разве ты не видишь? – отвечала я резко.

– А, понятно. О чем это?

Неохотно я показывала ему обложку.

– Тебе нравится читать, да?

И затем добавлял:

– Ты вся в мать.

В его голосе звучала легкая нотка презрения; он так делал каждый раз, произнося «мать» вместо «мама».

– И что это значит?

– А то, что вы не такие, как другие женщины, которым нравится ходить в кино, сидеть в кафе, а дома шить, готовить, наводить порядок. Вы принцессы.

Он часто называл нас так, имея в виду, что этот дворянский титул сочетает в себе лень и любовь к безделью и бесполезным изысканным вещам. Дрожа от гнева, я сохраняла ледяное спокойствие, чтобы не дать ему возможности увидеть всю глубину моего негодования.

– Почему ты так говоришь? – спрашивала я, не глядя на него, продолжая листать страницы книги. – Мы слишком много тратим, может быть?

– О, нет, конечно.

– Дома беспорядок? Тебе не нравится еда?

– Наоборот.

– Мы требуем развлечений и роскошной одежды?

– Нет, конечно нет.

– Тогда что? – спрашивала я, наконец поднимая на него взгляд, полный скрытой неприязни. – Что тогда?

– Тогда – я не знаю, но вы не такие женщины, как остальные, точно тебе говорю. Может, все из-за книг. Но у вас здесь что-то не так, – он подносил указательный палец к виску и делал вид, что закручивает ногтем винт. Этот жест, который он так часто повторял, выводил меня из себя. Я чувствовала желание ударить его кулаком, сильно; но вместо этого я с большим усилием опускала глаза в книгу и продолжала читать. Он и дальше сидел в кресле, поскольку ему нечего было делать; чистил ногти моим ножом для бумаг и наблюдал за мной, как будто я была случайной попутчицей в трамвае. Когда он смотрел на меня так, я инстинктивно поправляла юбку на коленях.

Наступали долгие неловкие паузы. Затем он подводил итог осмотру моей персоны:

– Ты худая, – говорил он. – В твоем возрасте у девушек уже есть грудь.

Я краснела, словно получив пощечину, и чувство унижения расползалось по моей коже: я не считала, что он имеет право обсуждать со мной столь интимные вещи, которые выходят за рамки доверия, допустимого в отношениях отца и дочери.

– Ты вся в мать.

– Моя мать очень красивая женщина, – горячо возражала я.

– Да, – спокойно отвечал он. – Но груди у нее нет.

Он вставал, шел читать газету, слушать радио и оставлял меня побежденной.

Характер отца и его слабость к женским формам не ускользали от Фульвии, которая говорила мне:

– Твоему отцу очень нравятся женщины. Я вижу это по тому, как он на меня смотрит. Недавно он остановил меня на лестнице и спросил: «Ты подруга Алессандры, да?» Я кивнула и убежала. Он хотел завязать разговор. Но мне противны мужчины, у которых есть жены.

Много лет спустя Фульвия призналась, что в те времена он часто поджидал ее на лестнице. Он не делал ей никаких непристойных предложений и не пытался поцеловать, он просто хотел прикоснуться к ней, как к вещи. Еще она сказала, что, несмотря на отвращение, которое вызывали его руки, она не решалась защищаться, чувствуя нечто вроде почтения к пожилому мужчине, мужу подруги ее матери. Она позволяла ему прикасаться, делая вид, что не понимает смысла этих прикосновений и принимает их за шутку.

Фульвия была тогда очень мила; или, может быть, мила – не самое подходящее слово. Она была привлекательна и красива той вызывающей красотой, которая присуща многим девушкам римской буржуазии ее возраста. У нее были черные блестящие волосы, тщательно уложенные, и большой бюст, который она не пыталась скрыть. Если кто-то шепотом говорил ей комплимент, когда мы гуляли вместе, она отвечала громко и остроумно. Она не замечала моей застенчивости, моего смущенного румянца. Она вела регулярную переписку с парнем, который жил в доме напротив, и общалась с ним через окно с помощью языка жестов. С другим, своим одноклассником, она ходила гулять за город, прогуливая уроки. Впрочем, ей не приходилось лгать, потому что по большей части она была свободна: Лидия часто проводила целые дни с капитаном.

Впрочем, пользовалась она этой свободой скупо. Когда мать уходила, она садилась перед туалетным столиком и развлекалась, крася губы и глаза, укладывая волосы в разные прически, зачесывая их на затылок или собирая в пучок, повторяя картинки из журналов о кино, которые читала запоем. Дома она одевалась очень небрежно, как почти все девушки в нашем доме; носила потрепанные хлопковые платьица, выцветшие от многочисленных стирок и ставшие короткими и узкими, порванные под мышками; на ногах – старые туфли, которые она использовала как тапочки; летом она вообще разгуливала почти голая в коротком цветастом халатике, туго перевязанном на талии поясом. Оставаясь одна, она натирала лицо оливковым маслом, клала на него ломтики картофеля и лимона, хотя у нее и так была очень свежая кожа. Эта кожа являлась, пожалуй, самой красивой ее чертой: нежная, прозрачная, бархатистая. Когда мы оставались одни, мне хотелось спросить ее: «Можно потрогать?», но я не решалась.

Я же становилась все более молчаливой и замкнутой. Если бы не Фульвия, я бы целые дни проводила в одиночестве. Я чувствовала, что взросление меняет меня, и это вызывало у меня одновременно восторг и страх. То, что произошло с Маджини, конечно, не добавило мне популярности в школе. Ответы на вопросы учителей часто были единственными словами, которые я произносила за весь день. Одноклассники не проявляли ко мне никакого интереса. «Она высокомерная и неприятная», – услышала я однажды; в другой раз я слышала, как они говорили: «Она некрасивая».

Часто даже Фульвия игнорировала меня целыми днями. Потом вдруг звала меня со двора: «Иди сюда», – приказывала она. По первому зову я закрывала книгу и бежала к ней, перепрыгивая через две ступеньки.

Я находила дверь приоткрытой; в пустом, тихом доме Фульвия занималась каким-нибудь личным делом, которое не прерывала из-за моего прихода. В поздние летние вечера мы подолгу сидели и разговаривали на террасе. Она возвышалась над городом, и казалось, что наш большой дом возносит нас ввысь, к триумфу. Сверху были видны только пустые террасы, красные крыши домов и колокольня, в которой находили себе приют ласточки.

В качестве сиденья мы использовали узкую деревянную доску, положенную на два больших пустых ящика. Иногда Фульвия вытягивалась на ней, оставляя мне лишь немного места у своих ног. Ее халат соскальзывал с плеч, приоткрывал грудь и ноги, которые я разглядывала с жадным любопытством.

– Мне жарко, обмахивай меня, – говорила она, прерывая болтовню.

Я подчинялась, соглашаясь, чтобы она обращалась со мной как с рабыней. Я чувствовала, что Алессандро был влюблен в нее и жаждал поглотить ее глазами. Но я была слишком наивна, чтобы осознать свои желания. Мне нравилось смотреть на нее, пока она что-нибудь рассказывала. У нее был резкий, дерзкий голос. Любовь она воспринимала как что-то быстрое, простое и немного грязное: ее друзья, с которыми она привыкла гулять, говорили простым языком, использовали грубые выражения, рассказывали похабные шутки, курили. С ними она вела себя как парень; со всеми, кроме Дарио.

Дарио жил в доме напротив: он учился в университете, и когда приближались экзамены, его окно светилось до поздней ночи. Он брал книги с собой даже на загородные прогулки с Фульвией. Он прислонялся спиной к дереву и учился, пока она загорала.

– Иногда, – рассказывала она мне, – я снимаю блузку.

– А под ней что?

– Под ней? Ничего. Я вся загорелая, – говорила она, расстегивая ворот.

– А Дарио?

– Дарио учится и стоит на страже. Он предупреждает меня: «Прикройся, идут люди», а если я засыпаю, он бросает в меня камешки, чтобы разбудить. Когда учеба его утомляет, он ложится на траву рядом со мной.

Я украдкой оборачивалась на дверь, боясь, что моя мать может застать нас за этим разговором. Потом, краснея, я снова поворачивалась к Фульвии и просила: «Расскажи, расскажи еще, объясни мне». Мне хотелось, чтобы она говорила о Дарио. «Ты его любишь?» – спрашивала я. Она отвечала, что нет. Она говорила, что не испытывает никаких эмоций от этих писем и встреч. Я не понимала, зачем она тогда все это делает, и однажды, превозмогая свою обычную сдержанность, робко попросила объяснить.

Она посмотрела на меня серьезно и ответила:

– А что мне еще делать? Я немногого стою. Я не такая, как ты.

Я прервала ее, горячо протестуя. Мне казалось, что женщина никогда не должна опускаться до горькой покорности.

Однажды вечером, когда уже стемнело, она лежала на скамье, а я сидела у ее ног, и она объяснила мне, как делают детей.

Из-за рассказов Фульвии и спиритических сеансов я перестала спокойно спать по ночам. Когда мои родители закрывались в своей комнате и голос моей матери стихал за закрытой дверью, мне казалось, что я одна, брошена на произвол тысячи скрытых опасностей, таящихся в темноте и в моих мыслях.

Недавние объяснения моей молодой подруги, которым в ее присутствии я старалась не придавать значения, теперь долго не давали мне уснуть и тревожили меня. Я редко ходила в церковь на исповедь и плохо понимала понятие греховности. И тут внезапно я осознала, что такое грех на самом деле, и почувствовала его унизительность, а также непреодолимую скрытую силу. Однако мне казалось, что только слепая зависимость от любви может заставить человека совершить этот грех, поплатившись за него, возможно, своей жизнью, как Дездемона или Франческа. Но Фульвия сказала: «Это не имеет ничего общего с любовью». На мои возражения она добавила: «Дарио тоже так говорит». Но я не могла в это поверить. Я думала, что она обманывает меня, чтобы, как обычно, показаться циничной и равнодушной.

В темноте, в постели, я в смятении ума перебирала знакомые пары, их жизнь, их чувства. Мне казалось невероятным, что те самые мужчины, которые в течение всего дня не произнесли ни слова любви своим спутницам, вдруг ночью ожидали, что те будут готовы к этим ужасным объятиям. Теперь мне казалось, что, когда утром женщины возвращаются к своей повседневной работе, их глаза полны воспоминаний об изнурительном ночном унижении.

Теперь, думая об этом, я испытывала к своим соседкам нежную жалость. Я сидела одна на балконе, свернувшись в углу, как собачка. И они тоже были одни, наедине со своими делами, которые со стороны казались актами безумия: размахивать тряпкой, стучать палкой по ковру. Каждая из нас была одинока в этом мире, черная точка по адресу Европа, Италия, Рим, улица Паоло Эмилио, дом 30, квартира 6, квартира 4, квартира 1. Будь я собачкой, я бы приняла любовь от кого угодно – как и они принимали эту быструю близость мужчины, который на один короткий час согревал их теплом своей жизни.

Я знала, что сопротивляться непросто. Во время спиритических сеансов Эней садился рядом со мной, брал мою руку своей теплой, сухой ладонью, и я не решалась отстраниться, побежденная новизной этого контакта, который в то же время вызывал у меня отвращение. Однажды он пришел к нам домой сообщить, что Октавия больна. Он стоял в прихожей и, пока говорил, все время оглядывался: дверь была еще открыта, я опиралась на нее дрожащей рукой.

– Ты одна, Алессандра? – спросил он.

Я кивнула, и он мягко закрыл дверь. Я никогда не виделась с ним вне спиритических сеансов, и мне показалось, что он принес с собой запах ладана, а вокруг его рук порхают призраки.

– Я давно хотел застать тебя одну, – сказал Эней.

Говоря это, он приближался ко мне, а я отступала к стене. Он был уже взрослым парнем, и там, где его взгляд останавливался на мне, моя плоть теплела, а кости будто размягчались.

– Ты знаешь, – сказал он, – что я влюблен в тебя?

Он приближался, и с ним тепло всего его тела приближалось ко мне. «Может быть, мне станет противно, – думала я, – может быть, если он подойдет еще ближе, мне станет противно».

Когда он приблизил свои губы к моим, я отстранилась, чтобы избежать его дыхания. К счастью, мне стало противно, мне было противно. Я распахнула дверь, и в комнату ворвался холодный воздух.

– Уходи немедленно, – тихо, но твердо сказала я. – Уходи.

На лестнице было темно. Если бы он подошел еще хоть на шаг, я бы защищалась: я думала о ножницах, оставленных в комнате. Я не хотела, чтобы он прикасался ко мне. Он увидел такую решительную неприязнь в моих глазах, что вышел, прошептав: «Дура ты».

Я вернулась в свой угол и бросилась в кресло. Мне казалось, что Эней продолжает невидимо бродить по до-му, как дух после сеанса. Я боялась, что моя мать заметит это, когда вернется.

– Откуда ты знаешь? – спросила она, когда я сказала, что Октавия не придет завтра.

– Эней передал, – ответила я.

Я сидела напротив матери и смотрела на нее, мысленно призывая: «Посмотри на меня внимательно, мама, посмотри, что у меня в мыслях». Удивленная настойчивостью моего взгляда, она спросила:

– Что с тобой, Санди?

– Ничего, – ответила я, желая, чтобы она мне не поверила.

Но она мне всегда верила. Возможно, это была моя вина, что она перестала меня понимать. Мать ходила мимо, двигаясь плавно и изящно, и не замечала, что мой ум был наполнен нездоровым любопытством, отвратительными мыслями.

– Спокойной ночи, Санди, – говорила она мне ласково.

– Спокойной ночи, мама, – отвечала я, а внутри отчаянно звала ее, повторяя: «Не оставляй меня, помоги мне». Мать не понимала, а если моя мать не понимала, то никто и никогда не сможет понять. Возможно, именно от этого ледяного одиночества она хотела уберечь меня, когда как будто пыталась помешать мне вырасти, повзрослеть. Я цеплялась за мысли о ней: «Мама, мне страшно», – кричала я, и даже если я кричала про себя, она всегда слышала меня. Но теперь она больше не слышала, и без ее помощи я была слаба, грешна. Мать, видя, что я тянусь ней, касалась моих волос и, улыбаясь, называла меня «моя девочка».

Боясь остаться один на один с этими мыслями, я не отпускала от себя Систу до позднего вечера, просила ее посидеть на моей кровати.

– Систа, – спросила я ее однажды неожиданно, – ты когда-нибудь была влюблена?

– Нет, – ответила она.

– Совсем никогда?

– Совсем.

Я смотрела на ее правильные черты лица, на чистый лоб: она, наверное, была красивой в молодости.

– Почему? Разве за тобой никто не ухаживал в твоем городе?

– О да. В молодости.

– И что же?

Она немного помолчала, прежде чем ответить шепотом:

– Мужчины – свиньи, Алессандра.

Я резко села на кровати, разозлилась.

– Уходи, – сказала я, – иди спать, уходи.

Потом я повернулась к стене, за которой моя мать спала, положив по привычке руку под щеку. Я надеялась, что сквозь ночную тишину она услышит, как я плачу, отчаянно зовя ее на помощь.

* * *
Мужчин я тогда знала немного: их поведение, их голоса были мне, можно сказать, почти неизвестны. Мой отец, как только заметил, что я становлюсь симпатичной девушкой, поспешил забрать меня из смешанной школы и записал в женский лицей, которым руководила старая дева, половину лица которой покрывало грубое фиолетовое пятно.

Осознание моей женской сущности внушало мне чувство вины. Со стыдом я обнаруживала на своем теле признаки, выдававшие эту сущность и делавшие ее очевидной не только для меня, но и для других.

Если я встречала мужчину на лестнице, то сразу краснела и ускоряла шаг, словно пытаясь спрятаться. Однако в одиночестве я не могла побороть болезненное любопытство. В трамвае я внимательно наблюдала за жестами мужчин – как они доставали кошелек из кармана, считали деньги, смотрела на их пальцы, пожелтевшие от никотина; если я оказывалась в толпе, я пыталась приблизить лицо к плащу, к пальто офицера и вдохнуть сильный запах табака и кожи, который казался мне запахом существ с другой планеты.

Иногда отец объявлял о визите какого-нибудь коллеги. Ему нравилось принимать друзей в столовой, и он настаивал на том, чтобы угостить их бокалом вина, чего моя мать не одобряла. Весь день я была взволнована мыслью об этом вечернем визите. Когда звенел звонок, мне приходилось сдерживаться, чтобы не показать беспокойства, которое охватывало меня при мысли о том, что я должна буду предстать перед мужчиной, пожать ему руку, поговорить с ним.

За столом рядом расположились мой отец и его друг, а с другой стороны грациозно сидели мы с мамой и смотрели на них, как из театральной ложи. У нас было столько приятных и интересных тем, которые мы хотели бы обсудить: я бы хотела поговорить о прочитанных книгах, моя мать, возможно, о музыке. Но они никогда не спрашивали нас ни о чем.

Обо мне они говорили в третьем лице, обсуждали, как я выросла, и удивлялись этому, как будто взросление являлось моим личным выбором, решением, которое я приняла. Потом отец добавлял, что стареет, а друг его говорил: «Да, да», и они начинали смеяться лукаво, двусмысленно. Затем быстро, всего с помощью пары фраз, они восстанавливали вокруг себя атмосферу офиса и начинали чувствовать себя более непринужденно.

Нам не верилось, что они могут получать удовольствие, обсуждая вечером мелкие рабочие дела, после того как они провели в этой духовной нищете большую часть дня. Но они беспокойно обсуждали, дадут ли им в преддверии праздника еще один выходной. «Они обязаны нам его дать», – говорили они. «Да куда они денутся», – и смеялись грубо и громко, демонстрируя друг другу свою уверенность в том, что правительство их боится.

При этом мой отец ничего не понимал в политике. Чтение газет вызывало у него лишь глухое ироничное раздражение, особенно в отношении зарплат государственных служащих. Когда им немного повышали зарплату или выдавали премию, он показывал нам эту новость в газете, похлопывая нас по плечу и подмигивая, как будто это была его личная заслуга. Он не ощущал никакой солидарности с государством, а испытывал только недоверие, относился к нему как к кому-то, кто всегда готов его обмануть и с кем он должен был состязаться в хитрости. Часто он упоминал мелкие уловки, которые использовал, чтобы как можно меньше работать. Иногда они с друзьями обсуждали своего слишком усердного начальника, которого прозвали Хвостом. Это прозвище вызывало у них приступы при одном упоминании: «Ты видел Хвоста?» – говорили они, а потом весело смеялись. Оказалось, что из окна туалета летом можно было видеть, как сотрудницы министерства финансов снимают черные фартуки перед уходом домой: и мой отец с другом обвиняли друг друга в том, что слишком часто посещают туалет. Я краснела, мама краснела, но старалась не шевелиться, чтобы случайно не встретиться со мной взглядом. Я смотрела на отца, который с довольным видом продолжал свой рассказ, и мне было жаль, что он опустился до уровня моих школьных товарищей. Я пробовала испытать к нему нежность, но у меня не получалось. Мне казалось, что нежность, которую можно испытывать к мужчинам, не должна рождаться из жалости. Я не хотела жалеть мужчину. «Видел? В четверг у нас выходной. Нам обязаны были дать выходной».

Этот выходной они потом использовали так: сидели с бокалом вина и ждали, когда на следующее утро офис снова откроется. Так выглядел их отдых, он доставлял им удовольствие. Но это был выходной за счет государства, и поэтому он считался удачей, даже если в итоге превращался в бесконечные часы скуки и монотонности. В праздничные дни отец спрашивал «Который час?», как человек, ждущий ночью поезда на станции.

– Государство – это вы, – помню, однажды сказала мама.

– Мы? – ответил отец, притворяясь удивленным. – Мы? – повторил он. – Я и он?

– Да, вы двое, как и все остальные.

И тогда они снова начали смеяться, откинувшись на спинки стульев:

– Ха-ха-ха, если бы мы были государством, мы бы всем показали.

– Мне хватило бы года, – сказал другой с внезапной серьезностью, словно предупреждая.

– Да что ты говоришь? – возразил отец. – Мне хватило бы месяца, восьми дней.

В конце концов они сошлись на том, что двадцати четырех часов им хватит, чтобы обеспечить благополучие страны, и налили себе еще по бокалу вина.

– Первым делом, – сказал отец, – я бы хотел увидеть, как Хвост чистит туалеты.

Я не решалась поверить, что это и были «мужчины». Книги показывали их мне совсем другими. Я знала, что мужчины не такие, и была в этом так уверена, что иногда испытывала яростное желание прогнать этих, чтобы во мне не пропало желание ожидать мужчину, подобного Девушкину из «Бедных людей», книги, которая в то время очаровала и растрогала меня. Нет, нет, говорила я про себя, нет, нет, качала я головой, и мама брала меня за руку под столом, крепко сжимала ее.

* * *
О мужчинах часто говорили в доме Фульвии. Скажу больше: там вообще редко говорили о чем-то другом. По вечерам, особенно весной и летом, несколько девушек собирались у нее на террасе, которую она использовала как гостиную. Некоторые жили в нашем доме, другие были ее школьными подругами или знакомыми с соседней улицы.

Фульвия становилась центром этих собраний: у нее была большая власть над ее ровесницами, которые, как и я, приходили к ней домой, чтобы подчиняться ей. Часто она обращалась с ними сурово, приказывая: «Поди принеси мне стакан воды из кухни». Или говорила: «Я проголодалась, мне надо поесть», – и с бесцеремонностью, которая заставляла меня краснеть, откусывала хлеб, сдобренный маслом, или спелый фрукт под жадными взглядами остальных.

Если мамы не было дома, Фульвия рисковала выкурить две-три сигареты. – Это сигареты капитана, – говорила она.

Мы, опьяненные, расширяли ноздри, пытаясь вдохнуть летящий мимо голубой дым.

– Дорогие сигареты, – говорила Аида. – Мой брат курит отечественные.

– Это египетские, – объясняла Фульвия, и владение экзотическим товаром усиливало очарование таинственного капитана.

– Сегодня у него инспекция, – иногда признавалась нам Фульвия. В те дни Лидия оставалась дома и отстраненно улыбалась, как молодая вдова. Ее округлая грудь, на которую она часто прикалывала цветок, казалась нам полной неудержимой страсти. Мы представляли капитана запертым в казарме, как патриота в изгнании.

Часто Фульвия читала вслух письма Дарио или какие-то записки, которые ее друзья оставляли ей в тетрадях. Ее подруга по имени Рита говорила, что даже учитель, мужчина лет тридцати, влюбился в Фульвию.

– Да, а сам ставит мне три… – отвечала Фульвия.

– Он должен был поставить тебе ноль.

Мы смеялись, зная, что это правда. Маддалена, мягкая розовощекая блондинка, которая училась в том же классе, утверждала, что ее брат тоже влюбился в Фульвию. И уверяла, что с тех пор Джованни стал очень заботливым братом.

– Он даже приходит встречать меня после школы, – говорила она, смеясь. Я видела, как она была бы счастлива, если бы Джованни и Фульвия стали женихом и невестой (тогда мы называли «помолвкой» любой роман, даже самый незначительный), возможно, он даже попросил ее быть посредницей между ними, и она находила в этом задании особую пикантность.

– Пойдем завтра со мной на виллу Боргезе, там будет Джованни. А когда стемнеет, я оставлю вас вдвоем на скамейке.

– Иди, – подбадривали ее остальные. – Иди, Фульвия.

Было похоже, как будто все они собирались стоять в тени виллы и наблюдать.

Я смотрела на нее серьезным взглядом, мне хотелось схватить ее за руку, удержать.

– Твой брат мне не нравится, – отвечала Фульвия. – Он называет меня «синьорина». Должно быть, он дурак, – говорила она, чтобы унизить девушку, и Маддалена злилась, словно достоинство всей ее семьи было унижено мелкой иронией подруги.

Однажды, когда мы все собрались на террасе, Фульвия спросила Маддалену:

– Что-то я больше не вижу твоего брата. Чем он занимается, поступил в семинарию?

Все начали смеяться. Аида сложила руки и, скосив глаза, притворилась, что шепчет молитвы.

Маддалена смотрела на подруг, пытаясь скрыть злость:

– Смейтесь, смейтесь, – говорила она. – Смейтесь. Если бы вы только знали, что я нашла в его ящике…

– Что? – сразу же заинтересовались остальные.

Маддалена не отвечала на вопрос и повторяла:

– Смейтесь, смейтесь над Джованни.

– Что ты нашла? Любовные письма Греты Гарбо? – с пренебрежением спросила Фульвия.

– Я нашла фотографию полностью обнаженной женщины, которая закрывала лицо руками. Красивой женщины.

Воцарилась тишина. Девушки с восхищением молча посмотрели на Маддалену, владелицу такого секрета, а затем на Фульвию, которую теперь считали униженной и побежденной. Фульвия одним прыжком встала на ноги.

– Красивее меня? – спросила она, сбросив халат и представ перед нам полностью обнаженной на фоне серого резервуара с водой.

Девушки ахнули и уставились на нее. Я тут же отвела глаза, не успев разглядеть даже очертаний ее тела, и бросилась прочь. Я пересекла кухню, темный коридор. Моя рука уже лежала на ручке двери, когда Фульвия догнала меня. Она все еще была обнажена, но прижимала к себе халатик, прикрываясь спереди. Она бросилась ко мне, зажала в углу у двери. Ее лицо и плечи слились в одно мутное белое пятно.

– Ты презираешь меня, да? – спросила она, прижимаясь ко мне, чтобы я не сбежала.

У меня не было сил.

– Отпусти меня, – прошептала я.

– Ты презираешь меня, да? – повторила она и, коснувшись моего лица, тихо сказала: – Ты права. Прости меня. Уходи. Уходи, Алессандра. Уходи.

Она погладила мои волосы. И нежно поцеловала меня, как младшую сестру. Потом сама открыла дверь и вытолкнула меня наружу. Я слышала, как она, возвращаясь на террасу, говорила: «Эта дура уже сбежала».

Я не видела ее около месяца. Конечно, моим первым порывом было вернуться к ней сразу же и умолять о прощении. Я слышала, как она пела, смеялась, и тосковала по ней. Мне казалось, это я была виновата: я, которая носила свое тело как бремя. Мне хотелось рассказать ей о присутствии Алессандро, но я не решалась: боялась, что это было моей врожденной аномалией, которую мне приходилось скрывать, как козлиную ногу в туфле. В те дни я прочитала в газете о девушке, которая в двадцать лет обнаружила, что она мужчина. Я вырезала заметку и спрятала ее между страницами книги. Я не могла поверить, что похожа на остальных девушек. Кроме того, я считала, что искренность моих подруг была гораздо честнее моей скрытности.

Однажды я сидела на лоджии, штопая старые носки отца, когда услышала, как Фульвия зовет меня:

– Алессандра.

Я подняла голову и увидела на ее лице озабоченность.

– Зайди ко мне, – сказала она таким тоном, будто взывала к моей женской солидарности, словно произошедшего на террасе не было.

– Арестовали брата Аиды, – объяснила она, как только я вошла в ее дом. Она взяла меня за руку и повела в свою комнату, словно мы расстались всего час назад.

Аида сидела на кровати, серьезная. Остальные устроились вокруг нее, Маддалена держала на коленях куклу.

– Что он натворил? – спросила я.

Вместо ответа девушки неуверенно посмотрели на меня. Я предположила, что причина была постыдной и никто не хотел о ней говорить.

– Он вор? – тихо предположила я.

Я никогда не видела брата Аиды. Знала, что его звали Антонио и он учился на типографа. О нем, как и обо всех братьях наших подруг, мы знали все: вкусы, недостатки, характер. Сестры говорили о них с пренебрежением, потому что родство не позволяло им увидеть в них ничего очаровательного. Но этот Антонио, которого Аида описывала как молчаливого, замкнутого молодого человека, постоянно читающего книги, всегда вызывал мой интерес. Мне было бы жаль, если бы он поддался мелкой жадности и украл.

– Нет, – сказала Аида и продолжила молча смотреть на меня, надеясь, что я догадаюсь.

Молчали и серьезно смотрели на меня все. Я понизила голос и спросила:

– Что тогда?

– Его арестовали вместе с коммунистами, – наконец ответила Аида.

От ужаса я прикрыла рот рукой и опустилась на стул рядом с Фульвией. Никто из нас не знал, что именно означало это слово, но тем не менее мы не осмеливались его произносить. Оно было вне нашего словаря, как ругательство или непристойность. Все продолжали смотреть на Аиду, я взяла ее руку и погладила, чтобы утешить.

– Но как это произошло?

– Полицейские сначала пришли в типографию, а потом к нам. Мы были одни дома. Я сама открыла им дверь.

– Ты? И что потом? – спросила Фульвия.

– Они вошли, огляделись. Не знаю почему, но я сразу поняла, что из этого визита не выйдет ничего хорошего. Я поняла это, и все же, когда они спросили: «Сассетти Антонио?», я ответила: «Это мой брат, он в своей комнате». Так и сказала.

– А потом?

– Он лежал на кровати, словно ждал их. Я вошла первой и хотела что-нибудь сделать, как-то предупредить его, но они были уже за моей спиной. Один сразу начал рыться в книгах, собирать их в стопку, чтобы унести с собой. Мой брат встал, надел пальто и ушел с ними. На пороге он остановился, чтобы поцеловать меня: «Пока, Аида, – сказал он. – Передай маме, что я скоро вернусь, может быть, завтра». Но сам он не верил в это, ясное дело. У меня перехватило дыхание, я даже не смогла попрощаться. Я стояла и слушала его удаляющиеся по лестнице шаги и топот тех, других. Потом вернулась в его комнату. Там все еще стоял запах его сигарет, и я разрыдалась.

– Об этом написали в газете? – спросила Маддалена.

– Нет. Ни слова. Папа был в полиции. Сначала они ничего не говорили, потом сказали, что он коммунист. Никто больше не приходил к нам домой. Консьерж злобно смотрит на нас через стекло, когда мы проходим мимо. Папа узнал, что все арестованные очень молоды, как Антонио, среди них много студентов.

– Чем занимаются коммунисты? – тихо спросила Маддалена.

– Не знаю, – ответила Аида. – Правда не знаю. Они недовольны. Антонио никогда не был доволен. Часто к нему приходили друзья, и они тоже казались недовольными, никогда не веселились, как другие молодые люди их возраста. Я открывала им дверь, и каждый раз они стояли там с таким видом, будто только что получили плохие новости. Они приходили к Антонио читать. Мы думали, что Антонио хочет учиться и бросить работу типографа, и его друзья тоже. Странно, но теперь, возвращаясь мысленно назад, я вспоминаю, что, когда темнело и я заходила в комнату Антонио, чтобы закрыть ставни, они поднимали головы от книг и глядели на меня с печалью в глазах. Боже! Какие же печальные у них были взгляды! Они никогда не смотрели на меня как на молодую девушку, с которой можно пошутить. Я думала, что они так выглядят, потому что окно слишком высоко и пропускает в комнату мало света. Но у Антонио такой взгляд был и днем.

Внезапно я почувствовала восхищение этим Антонио. Аида сказала, что он похож на нее – черноволосый, кареглазый. Мне казалось очень благородным позволить себя увести из дома и заключить в тюрьму только потому, что ты недоволен.

– Мы тоже недовольны, – сказала Фульвия, глядя в окно, за которым учился Дарио, зарывшись в своем плохом настроении. – Мы никогда не бываем довольны, и я не могу понять почему. Нас как будто что-то душит, как будто мы хотим от чего-то освободиться.

Она стояла, опираясь на подоконник, и искоса смотрела в окно Дарио, а я не понимала, то ли она задает вопрос, то ли бросает вызов. Она была очень красивой в этот момент: ее поза, ее скромная блузка, ее непринужденно уложенные волосы.

– Нам кажется, что мы хотим освободиться от старых предрассудков, от семьи, от принципов, которые нам навязали, – продолжала Фульвия. – А возможно, это совсем не так. Возможно, это молчание вокруг некоторых вещей, это оно душит нас, пережимает вот здесь… – она приложила руки к горлу. – Мы же недовольны, правда? И мы думаем, что это из-за… – она не решалась произнести слово, – …что это из-за…

– Из-за любви, – тихо подсказала я.

– Да, – подтвердила она и сделала паузу. – Но, возможно, не только из-за этого. Мне кажется, что мужчины знают правду и скрывают ее от нас, как скрывают плохие новости от детей.

– Антонио знал, я думаю, – сказала Аида. – И поэтому смотрел на меня с грустью.

– Антонио был помолвлен? – спросила я после небольшой паузы.

– Не знаю, – ответила Аида. – Он никогда ничего о себе не рассказывал. Говорил «доброе утро», «добрый вечер» и молча курил одну сигарету за другой.

Маддалена ничего не говорила. Она принесла с собой куклу, по своей привычке все еще изображать ребенка в глазах родителей, а может, и в своих собственных. Это была милая тряпичная кукла, одетая в розовое платьице, с полуоткрытым в улыбке ртом и яркими голубыми стеклянными глазами. Пока мы разговаривали, Маддалена ковыряла ногтем ткань вокруг кукольного глаза, и теперь глаз лежал на полу и смотрел на нас. Постепенно она выковыряла и второй глаз, потом медленно, с холодной жестокостью выдрала волосы. Раздавила нос и подушечкой пальца вдавила его в лицо, которое сразу – лысое и с пустыми глазницами – стало похоже на череп с нарисованным красным румянцем на щеках. После этого Маддалена опустила голову на грудь и расплакалась, глядя на ужасную рожу куклы:

– Моя кукла, – приговаривала она, – моя кукла…

Услышав плач, зашла Лидия и принялась утешать ее, говоря, что она уже слишком взрослая для таких игр, они больше не подходят ей по возрасту. Чтобы успокоить ее, она подарила ей свой красный шарф с цветами.

– Они еще дети, совсем дети, – сказала она моей матери вечером. И рассказала, как Маддалена плакала из-за тряпичной куклы.

Иногда мне кажется, что я слишком затягиваю рассказ о событиях, предшествовавших моему замужеству. Но при этом я понимаю, что, если бы обошла молчанием то, как жила, что чувствовала в то время, вы бы ничего не поняли обо мне, о моем характере и, в общем, о том, кто я такая. Какими бы мрачными и тяжелыми ни казались те события, сейчас я думаю, что это было время абсолютного счастья – прежде всего потому, что мне довелось жить рядом с таким необыкновенным существом, как моя мать. По меркам морали она, возможно, была неидеальной, но ее несовершенства, слабости и то полное любви сочувствие, которое двигало всеми ее поступками, были именно теми чертами, которые делали из нее, живой и настоящей, поэтическую легенду. Моя мать была так же далека от меня, как персонажи книг: женщина, которой всегда хотелось быть, но которой никогда не становишься до конца. Если бы я потеряла память о своем детстве и о ней, у меня не осталось бы ничего, что имело для меня значение и приносило радость, я потеряла бы сказку моей жизни. Сейчас благодаря этим воспоминаниям я могу легко заполнить долгие часы одиноких размышлений, которые теперь составляют мою монотонную реальность. Впрочем, еще в детстве я научилась быть счастливой в одиночестве: как я уже говорила, мы были бедны, а бедные привыкли отвлекаться своими мыслями. Наша бедность, а также быстро приобретенная привычка к постоянному одиночеству и вынужденному вниманию лишь к самой себе и своим чувствам стали, по сути, моим единственным богатством. Однако я должна признать, что чрезмерное значение, которое я всегда придавала этому, и моя природная склонность относиться к жизни ответственно и серьезно стали во многом причинами моего нынешнего состояния.

Возможно, я действительно была непохожа на других знакомых девушек: все во мне находило отклик, преображалось, становилось волшебным. К вещам, которые меня окружали, я была привязана с мучительной нежностью. Растения на лоджии, их листья, их лепестки были частью меня до такой степени, что мне казалось, я питаю их своей кровью. Утром, едва встав, я сразу бежала на лоджию, чтобы поприветствовать их: мне не стыдно признаться, что, если было холодно, я становилась на колени, чтобы согреть их своим дыханием.

В те времена мне доводилось испытывать живое присутствие счастья: оно приходило ко мне, когда я сидела с матерью у окна. Мы привыкли оставаться дома, только вдвоем, в воскресные послеполуденные часы, занимаясь вышиванием или шитьем. Систа сидела позади нас, штопая свои черные одежды. На террасе напротив монахини, ошалелые от свежего воздуха, тоже наслаждались воскресным отдыхом: иногда они водили хороводы и смеялись невинными голосами, а их юбки раздувались темными колокольчиками.

Я шила молча, но в голове у меня роились бесчисленные образы: я мечтала посвятить себя ремеслу швеи и провести жизнь, спокойно сидя с белой тканью на коленях, ограничив свой горизонт кусочком ясного прозрачного неба над двором. Скромный смех монахинь, скрип иглы матери убеждали меня, что я часть гармоничного доброго мира. За моей спиной Систа шептала молитвы, и я чувствовала себя настолько набожной и благочестивой, что хотела подражать ей. Но в этом не было необходимости. В те моменты сама моя жизнь была молитвой.

Моя мать работала самоотверженно. Ее тонкая шея, склоненная над шитьем, нежный профиль, легкая копна волос вызывали у меня умиление, а усердие, с которым она шила, напоминало то, с каким она играла на пианино по вечерам. Что-то пробудилось в ней с тех пор, как она стала бывать на вилле Пирс. Она начала придумывать и вышивать причудливые узоры и невиданные цветы.

Наступали поздние весенние сумерки. Сад монахинь был усыпан тяжелыми гроздьями глициний, и их аромат вызывал легкое головокружение. В часовне за красными витражами зажигались свечи.

– Уже ничего не видно, – говорила мать. – Скоро вернется папа.

Поначалу он протестовал против нашего решения оставаться дома по воскресеньям. Потом привык к свободе, и в конце концов она полностью им завладела. Он уходил сразу после завтрака, возвращался к обеду и, прежде чем сесть за стол, закрывался в ванной, чтобы помыть усы и руки.

Однажды Систа пошла готовить ужин, мы остались одни, и мать сказала глухим и тихим голосом:

– Ты, наверное, задаешься вопросом, почему я вышла за него замуж…

До этого она никогда не говорила со мной на такие темы, как никогда не показывалась мне без одежды.

– Тебе, наверное, будет нелегко это понять, – продолжила она. – И сейчас мне самой это кажется непостижимым, абсурдным, но тогда…

– Нет, наоборот, я понимаю, очень хорошо понимаю… – с готовностью ответила я, и она, замолчав, опустила глаза. Она не ожидала, что я уже настолько знакома с жизнью, и была удивлена и даже немного напугана, как в тот раз, когда я призналась ей, что ударила Маджини.

Действительно, причина ее замужества вызывала у меня много вопросов, пока я не начала каждую ночь вызывать у себя в воображении фантастический образ Энея.

Раньше я часто задавалась вопросом, как моя мать могла быть близка с мужчиной, который весь день вел себя с ней как назойливый незнакомец. Еще ребенком каждый вечер, когда она говорила мне «спокойной ночи», выглядывая из-за двери своей комнаты, я хотела схватить ее за руку и удержать: в узкую щель, которую она старалась сделать как можно меньше, я видела, как отец снимает туфли.

В зеркале шкафа отражалась высокая торжественная кровать, застеленная белым, кровать, которая приехала из Абруццо и в которой, как мне говорили, умерла сестра моего отца. Обои были серые, цвета стали. Я боялась, что моя мать, такая хрупкая и чистая, больше не выйдет из этой мрачной комнаты. Я смотрела на нее, протягивая к ней свои худые руки. «Приходи спать со мной, мама», – просила я, и голос мой дрожал от слез.

Мать качала головой, мягко отстраняя меня. «Не бойся, – говорила она. – Ночь пройдет быстро, завтра мы снова будем вместе». Медленно закрывала дверь. Наступала зловещая тишина, не нарушаемая ни словом, ни вздохом. Я стояла на своей кровати, отчаянно прижимая ухо к стене, чтобы убедиться, что она еще жива. Но ничего не слышала. Когда я стала постарше, в этой тишине я представляла, как к моей кровати приближается Эней.

– Да, я понимаю, – резко прервала ее я, когда она попыталась объяснить мне причины своего замужества.

Отец говорил, что их помолвка была короткой. Моя мать была еще совсем юной, ей только исполнилось семнадцать лет. «Мы катались на лодке по воскресеньям, помнишь, Элеонора?» – говорил он, выпячивая грудь и слегка откидываясь на стуле, словно гордился этими прогулками как героическими подвигами. «Помнишь?» – настаивал он, не сводя с нее взгляда, заставляя ее повернуться и сказать: «Да, да, помню». Потом он начинал шутить, рассказывая, как моя мать сидела на другом конце лодки, пытаясь держать дистанцию между ними. Он изображал ее испуганной, бледной, вечно боящейся потерять шляпу. «Лицо у нее было белое-белое, – говорил он, смеясь. Ему нравилось дразнить ее, описывая ее застенчивость. – Она даже пыталась избегать меня, представляешь, Алессандра? Вела себя как капризная девчонка: „Нет, в воскресенье я не могу, у меня дела“. А потом все равно приходила, мне даже не нужно было особо настаивать, она всегда приходила. Правда, Элеонора?» Я бросалась обнимать мать, слезы наворачивались у меня на глаза. «Мы выходили на берег, устраивали пикник на лугу. Ты помнишь этот луг?» – он постоянно задавал ей вопросы, спрашивал ее, чтобы заставить мысленно вернуться к определенным деталям. «Да, – говорила она. – Да, я все помню». «Мы возвращались к вечеру, и твоя мать была уже вся красная, правда, Элеонора, правда?» Если она не отвечала, он сразу повторял с настойчивостью: «Правда, что ты возвращалась вся красная?» Он не сводил с нее взгляда, задавая вопросы; его блестящие глаза скользили по ней, пока она наконец не отвечала, прерывисто дыша, как после бега: «Да, конечно, я краснела от свежего воздуха и яркого солнца». На это он в ответ смеялся, смеялся. Мать взглядом умоляла его замолчать, чтобы я не поняла, о чем они говорят. Но я все прекрасно понимала и надеялась, что не попаду в такую же ловушку, в какую была поймана ее юная невинность.

* * *
Уже почти год моя мать ходила на виллу Пирс, и те послеполуденные часы, которые она проводила с Арлеттой, те новости, которые девушка рассказывала ей о Харви, цветение гортензий или акаций – все происходящее на вилле стало нашим главным развлечением. Я могу говорить «нашим», потому что, возвращаясь домой, она пересказывала мне все с такой точностью, что я чувствовала себя участницей событий. Эти рассказы так меня увлекали – обогащенные к тому же очарованием ее голоса и грацией ее жестов, – что ближе к вечеру, когда приближалось время ее возвращения, меня охватывало жгучее нетерпение. Если она задерживалась, мне казалось, что она лишает меня чего-то важного, нарушает мои права. Как только она заходила, я спрашивала: «Ну что?» Мне казалось, что я читаю увлекательный роман с продолжением.

Конечно, мне казалось невероятным, что такая жизнь действительно существует. На самом деле, она и сама иногда путалась, рассказывая мне по вечерам истории Арлетты о брате. Она проводила рукой по лбу: «Нет, может быть, все было не совсем так», – говорила она, пытаясь отыскать что-то в своей памяти. Она была так возбуждена, что боялась возвращения Харви как угрозы, насилия. «Я больше не пойду туда, если он вернется. Нет, правда не пойду!», – восклицала она. Арлетта подарила ей фортепианные ноты тех произведений, которые он любил, и просила ее сыграть их, а сама тем временем смотрела на пальцы моей матери, летающие по клавишам. «Я хотела бы играть, как вы», – говорила она, глядя на нее со сдержанной завистью. Моей матери становилось почти страшно. «Я могла бы играть брату, – продолжала она, – оставаться с ним в этой комнате часами. Но я не смогу. А вы сможете, – объявляла она. Жадный взгляд озарял ее круглое добродушное лицо. – Вы сможете аккомпанировать ему, когда он играет на скрипке. Харви будет стоять здесь, рядом с вами. Давайте попробуем, – говорила она, передвигая пюпитр. – Вот отсюда».

Воздух вокруг пюпитра расступался, образуя пугающую пустоту. Моя мать пыталась улыбнуться, шутливо говорила: «Ну все, хватит». Но Арлетта настаивала: «Давайте попробуем». Она спрашивала, почему моя мать всегда одевается в черное. «Я бы хотела… – начинала она. Подходила ближе, касалась ее плеча, трогала ткань жакета. – Если бы вы были не такая высокая, я бы одолжила вам одно из своих платьев».

Когда мать рассказывала все это, ее лицо было похоже на раскрытую книгу. Мы были в ее комнате, оналежала на кровати; весна уже была в разгаре, и мы оставляли окно открытым: со двора слышался резкий голос женщины, ругающей сына, сын плакал, раздраженно хлопали ставни, слышалось шипение масла на сковородке, комнату заполнял запах лука. Стыдливо я шла закрывать окно, но закрывая его, словно обнимала весь двор. Казалось, мы были живыми людьми, а те, с виллы Пирс, – недостижимыми ангелами. Так что, если бы не восхитительный испуг, который светился в ее глазах, я бы решила, что моя мать грезит, когда однажды вечером, вернувшись, она тихо сказала: «Я познакомилась с Харви».

С того дня все изменилось. Или, возможно, все изменилось уже в тот самый момент, когда она впервые легко сбежала по лестнице вниз и большая машина унесла ее прочь.

Я должна была, наверное, почувствовать опустошение или начать осуждать ее, но вместо этого – я отлично помню – в душе у меня разлилась сладкая тишина: я была счастлива. Я не спросила ее, как обычно по вечерам: «Ну что?», подталкивая к рассказу: я чувствовала, что совершила бы бестактность. Теперь и я осталась за пределами музыкального зала, за оградой виллы, как и весь наш дом и двор. Но я не испытывала страданий: это событие казалось мне давно предрешенным, и я удивилась, что только теперь в ее глазах появился страх. Она спросила, вернулся ли отец, и, получив отрицательный ответ, облегченно вздохнула. Она направилась в свою комнату, и я чувствовала, что сегодня она не позовет меня к себе. И она действительно не позвала. Я еще немного постояла в темном коридоре, а затем пошла на кухню и опустилась на стул. Систа остановила на мне на мгновение свой взгляд и спросила:

– Она познакомилась с братом Арлетты, да?

И я кивнула.

Однако в течение нескольких последующих недель моя мать больше не упоминала Харви. Она стала необычайно молчаливой и рассеянной: за столом, если отец обращался к ней, мне приходилось мягко касаться ее руки, чтобы привлечь внимание. Она часто поднималась к Челанти, чтобы позвонить и перенести уроки: почти все она назначала на утро. Я слышала, как она вставала очень рано, еще затемно, пытаясь наверстать время, проведенное на вилле Пирс.

Она ходила туда каждый день после обеда. Перед выходом она заглядывала в столовую, где мой отец сидел у радио. «Ну, я пошла», – говорила она. Иногда она внезапно возвращалась и обнимала его, как будто отправлялась в путешествие. Вечером, вернувшись домой, она садилась со мной у окна. Больше она ничего не рассказывала. И это ее молчание было первым правдивым рассказом о вилле Пирс.

В сумерках на террасе можно было увидеть монахинь, прогуливающихся во время своего короткого перерыва. Они ходили парами или небольшими группами, шелестя юбками. Иногда, если это были молодые монахини, они бегали друг за другом, двигаясь сдержанно, застенчиво. Все они были так грациозно женственны, что казалось, будто они надели эту строгую одежду только ради игры. Наверное, весна преобразила их. И действительно, повсюду можно было видеть, как настойчиво зарождается новая жизнь: на стене монастыря молодые листья глицинии за несколько дней поменяли свой робкий зеленый цвет на яркий и смелый; пучки травы пробивались между старыми камнями, как перья на шляпе, – капризные, безумные порывы фантазии. Сама природа принимала участие в любви моей матери, и мне казалось, что весна пришла только ради нее.

Скоро на нежном покрывале небосвода появилось золото первых звезд. Деревья стали серыми, а потом, укутавшись ночными тенями, совсем черными. «Иди сюда», – говорила мама, приглашая меня сесть с ней в кресло.

Отец выводил нас из сумрака, внезапно включая свет.

– Чем вы тут занимаетесь?

Ужин был готов, дом убран. Мне казалось, я чувствовала его досаду из-за отсутствия повода нас упрекнуть.

– Безумие, – говорил он себе под нос и постукивал пальцем по виску. – Безумие.

И смотрел на нас долгим взглядом, пытаясь понять причины нашей инакости.

– Вы очень бледные, – замечал он. Потом поворачивался к моей матери и добавлял: – Ты выглядишь больной.

И действительно, ее всегда розовеющие скулы, высокие и выразительные, стали белыми, как свежевыпавший снег.

– Элеонора, ты становишься некрасивой, – сказал ей однажды отец.

Мы еще сидели за столом. Отец допивал кофе и изредка затягивался сигаретой: не имея привычки курить, он держал сигарету слишком претенциозно, сильно сжав ее между указательным и средним пальцами. Медленно он подносил ее к вытянутым губам и выпускал длинные густые клубы дыма.

Она подняла взгляд, уставившись на него со смесью злобы и иронии, – возможно, ждала, что он скажет: «Я пошутил».

– Ты некрасива, – повторил он. – Прямо скажу тебе: в последнее время ты стала некрасивой.

Мать молча смотрела на него еще некоторое время, а затем разразилась хохотом: я никогда не видела, чтобы она так смеялась, запрокидывая голову, откидываясь на спинку стула. Она не была кокеткой; я уже говорила, что обычно она одевалась наспех, нахлобучив шляпу и даже не глядя в зеркало. Поэтому ее уверенный смех и поза удивили меня.

Она резко встала, быстро обошла стол и исчезла в темной гостиной. Мы услышали, как она решительно заиграла: это была пасторальная мелодия, напоминающая о зеленых лугах и чувстве утренней свободы; постепенно она становилась все более интенсивной, неистовой, начала разливаться веселым арпеджио, праздничными серебристыми трелями. Она играла уверенно и даже вызывающе, казалось, что она продолжает смеяться, запрокинув голову. Мне хотелось подбежать к ней: «Мама!», предупредить ее: «Мама», попросить, чтобы она остановилась, – мне казалось, она потеряла всякий контроль и, сама того не замечая, выставляет напоказ свои самые сокровенные чувства. Но взгляд отца приковал меня к стулу.

Закончив играть, она вернулась в столовую, оперлась на стол и с торжествующей улыбкой наклонилась в нашу сторону. Ее щеки горели ярким румянцем.

– Знаете, что это было? – спросила она, говоря о сыгранном отрывке. И, не дожидаясь нашего ответа, продолжила: – «Весна» Синдинга. Ничего особенного, правда? Но это как пробежаться по лугу ранним утром.

Счастливая, она начала танцевать вокруг стола, напевая мелодию.

– Дин, дан, дадан, дан, даданда, – пела она своим кристально чистым голосом.

«Дин, дан, дадан, дан» – мне казалось, что под ее ногами сейчас начнет расти трава, цвести гиацинты, забьют источники живой воды; «дин, дан, дадан» – возможно, сейчас распахнется окно, и она улетит, как ласточка. Систа смотрела на нее неподвижно, сложив руки на коленях. Отец был серьезен. Я обожала ее, мне хотелось целовать край ее платья. «Дин, дан, дадан».

Внезапно она остановилась, запыхавшись, оперлась спиной на буфет:

– Я сыграю это на большом концерте, – сказала она, – который состоится через несколько дней на вилле Пирс. Вы приглашены.


* * *
Моя мать всегда мечтала дать концерт. Отец возражал, что расходы окажутся слишком велики, а мы не знаем никого, кто мог бы позволить себе купить билеты. Но она его не слушала и продолжала говорить о музыке, которую хотела бы исполнить, о том громком успехе, который бы ее ждал. Увлеченная своими мечтами, она оживленно ходила по комнате и пыталась развеять скепсис мужа, выражая надежду, что наше материальное положение когда-нибудь улучшится. Она и сама знала, что этого никогда не произойдет, поэтому она просила лишь дать ей надежду, которая позволила бы ей и дальше лелеять эти мечты. «Правда?» – спрашивала она его с улыбкой. Но он качал головой, говоря, что не видит никаких возможностей когда-либо устроить этот концерт.

Я смотрела на отца, и мой взгляд так яростно светился подавленной обидой, что я надеялась, это ранит его. Нет, нет, качал он головой; и все мечты матери улетучивались.

Но теперь – возможно, потому, что зима закончилась, – казалось, что грустный и темный период ее жизни тоже подошел к концу. Я никогда не считала ее старой, как это часто бывает у детей, к тому же ей едва исполнилось тридцать девять лет. После встречи с Харви она словно опять стала девушкой. Когда мы выходили вместе гулять, люди оборачивались на нее. Причем она по-прежнему одевалась очень скромно, и в ее наряде не было ничего экстравагантного и броского. Но трудно было встретить женщину, обладающую такой грацией, такой внутренней гармонией, как моя мать. Она держала меня под руку, как дерево держит свою ветвь. Она медлила перед тем, как перейти дорогу: казалось, она боялась, что ее собьют; но я знала, что она просто ничего не замечала: экипажи, автомобили, велосипеды проносились мимо нее, как река.

Дома я видела ее такой же рассеянной: она могла долго стоять перед шкафом или ящиком, который открыла и потом забыла зачем. Иногда она останавливалась рядом с моим креслом у окна и смотрела на улицу, слегка склонив голову набок. Боже! Как молода была моя мать в те моменты! Я замечала, что в очертаниях ее щек сохранилась детская свежесть, и все ее движения казались такими сдержанными и целомудренными, как будто она не являлась замужней женщиной, никогда не знала мужского желания, никогда не рожала детей. Любовь к Харви, которую другие, возможно, сочли бы греховной, окутывала ее в моих глазах волшебным покрывалом невинности, которое любое слово, шутка, жест могли бы замарать. Я знаю, что в те моменты моя мать была очень близка к Богу и, конечно, к его заповедям, которые призывают быть добрыми, искренними и честными. Она была такой худой, что ее платье, казалось, покрывало лишь дух. Да, моя влюбленная мама была самым нежным существом, которое я когда-либо видела. «Пойдем», – шептала я Систе, и мы оставляли ее одну у окна.

Молча мы шли на кухню. Я задерживала дыхание, стараясь не нарушить тишину дома, чтобы моя мать могла чувствовать себя в нем защищенной, как в раковине. Я с усердием шила и колола себе пальцы иглой, чтобы наказать себя, сделать больно. Я была недовольна: я боялась, что презренное любопытство, пробужденное во мне Энеем, помешает мне быть похожей на маму. Тогда я часто обращалась мыслями к Антонио, брату Аиды. Он тоже был недоволен, сказала Аида, но вместо того, чтобы смириться с причинами своего недовольства, он позволил отправить себя в тюрьму. Я завидовала его способности быть таким сильным, несмотря даже на то, что это порождало такую глубокую меланхолию. Он мог бы защитить меня, освободить от Энея. И пусть я никогда его даже не видела, я пообещала себя ему, решила ждать его месяцы, годы, говорила себе: «Я его невеста». В этой мысли я искала утешения, не замечая нежного сострадания, которое светилось в незнакомых глазах Антонио. Мы были бы женаты, представляла я, и я бы пошла встречать его у ворот тюрьмы. Но это был другой город, другая тюрьма, а я была взрослой, ответственной, на мне был старый плащ, и я долго ждала, облокотившись на ворота тюрьмы. Наконец Антонио спускался, и я видела его в первый раз. Его облик был уже мне знаком: бледное лицо, темные волосы, худой подбородок, впалые глаза. В руках он держал сверток, и я сразу предлагала понести его; он отказывался, и мы шли молча, с этим свертком, разделяющим нас. Мы выглядели бедными. Я думала, что это моя первая встреча с любовью, и вспоминала легкую, воздушную походку матери в тот день, когда она познакомилась с Харви. Я же с трудом передвигала ноги, рядом шел Антонио, обремененный большим свертком. Я напрасно надеялась дойти до какого-нибудь сада или бульвара, до какой-нибудь зелени. Мы шли вдоль фабричной стены, почерневшей от дыма. Это была окраина большого города с трубами, упирающимися в серое небо, а вдали за темным пляжем лежало плоское свинцовое море. «Антонио», – звала я. Мне хотелось сказать что-нибудь нежное, озарить улыбкой это запустение. Но когда он поворачивал ко мне свои печальные глаза, я предлагала: «Дай я понесу сверток», а он качал головой, и мы молча шли дальше.

Так я и носила в себе оба секрета: низменные желания, которые внушал мне Алессандро, и стремление восстать против подлости, как это сделал Антонио. Эти два чувства боролись во мне, делая меня еще более скрытной. Из окна я смотрела на людей на улице и пыталась угадать, какое имя носит их секрет. Возможно, каждого тяготил скрытый конфликт, постыдный изъян. Моя мать же в своей походке и в дерзком звучании фортепиано гордо несла Харви.

* * *
По случаю концерта мать сшила мне новое платье из тафты в черно-белую клетку. Гордая своим нарядом, я спросила ее:

– А твое какого цвета будет, мама?

Она обернулась, на мгновение задумалась, затем сказала:

– Я надену что-то обычное, Алессандра.

Однако позже я застала ее перед открытым шкафом: одно за другим она перебирала все свои платья. Все они были нейтральных цветов: бежевого, серого, два или три были из кремового шелка, украшенные белым кружевным воротничком, – платья, больше подошедшие бы пожилой женщине. Смущенная тем, что ее застали, она взглянула на меня так, словно просила у меня совета. Платья безжизненно висели на вешалках. Я тихо сказала:

– Они похожи на мертвых женщин, мама…

Вздрогнув, мы прижались друг к другу. Потом она неожиданно отстранилась, подошла к комоду и вытащила большую коробку, которую я никогда раньше не видела. Коробка была перевязана старыми веревками: мама одним движением разорвала их. Открыв крышку, мы увидели розовые и голубые вуали, перья, атласные ленты. Я даже не подозревала, что у нее есть такое сокровище, и посмотрела на нее с удивлением, а в ответ она перевела взгляд на портрет своей матери. Я поняла, что это шелка Джульетты и Офелии, и с благоговением прикоснулась к ним.

– Мы что-то сможем из них сделать? – спросила она неуверенно.

Мы абсолютно не разбирались в моде и, глядя на эти метры вуали, совсем растерялись.

– Нужно спросить кого-нибудь, мама.

Тогда она сложила все обратно, взяла меня за руку и, прижимая коробку к себе, направилась к входной двери. Там мы встретили Систу, которая вернулась с рынка.

– Систа, у меня будет новое платье, – сказала мама и, проходя мимо, ласково коснулась ее плеча.

– Платье из вуалей Джульетты и Дездемоны, – добавила я с важным видом.

Под ее изумленным взглядом мы закрыли дверь, поднялись по лестнице и постучали в квартиру Челанти. Я почти тарабанила, требуя, чтобы они поскорее открыли.

Фульвия выбежала в хлопчатобумажном халатике.

– Нужно сшить маме платье из вуали Офелии!.. – воскликнула я, обнимая ее.

Лидия вышла нам навстречу, размахивая руками, пытаясь побыстрее высушить лак на ногтях. Они сразу же, не задавая вопросов, включились в игру.

– В мою комнату, там есть зеркало.

Время шло к полудню, но в комнате еще царил полумрак и беспорядок: рядом с неубранной кроватью на тумбочке горела маленькая лампа. Чулки и нижнее белье валялись на стульях, а туфли были разбросаны по ковру. Тяжелый запах затхлости смешивался с приторным ароматом лака для ногтей.

– Можно? – неуверенно спросила мама.

Но Лидия подтолкнула ее сзади:

– Заходи, заходи, – сказала она, не замечая беспорядка, неубранной постели, разбросанного белья. Она распахнула окно, и в солнечном утреннем свете неряшливость комнаты еще сильнее бросилась в глаза.

Потом она открыла коробку и радостно вскрикнула. Я смеялась, охваченная детским возбуждением, и обнимала мать, которая растерянно улыбалась. Тем временем Фульвия уже сняла халатик и завернулась в шелк, умело превратив его в платье, а Лидия накинула вуаль на голову, как это делают индианки.

С улыбкой моя мать наблюдала за их выдумками, а затем спросила робко:

– Как вы думаете, из этих тканей можно сделать платье для меня?

– Вечернее платье? – уточнила Фульвия.

– О нет, платье… как бы это сказать? Я хочу надеть его на концерт.

– Давай посмотрим, – сказала Лидия. – Раздевайся.

Моя мать на мгновение заколебалась. Она было даже подняла руки и прикрыла свою шею там, где начинался длинный ряд пуговиц. Я никогда не видела ее раздетой, ни разу за все эти годы. Никогда я не видела ее ходящей по дому в сорочке в августовскую жару, как другие женщины нашего дома.

– Раздевайся, – повторила Лидия. – Ты что, стесняешься нас? Мы же все женщины, правда? – сказала она. И Фульвия засмеялась.

Они размахивали тканью и настаивали:

– Ну же, Элеонора, ну.

Моя мать начала раздеваться, открывая тонкую и белую кожу, изящные, худые руки. Лишь легкая выпуклость приподнимала ее корсет на груди.

– Ты похожа на девушку, – сказала Лидия.

– На невесту, – добавила Фульвия. – Мы наряжаем невесту.

Я подбадривала их. Моя мать вся раскраснелась. Счастливые, самозабвенно увлеченные созданием наряда и возбужденные тем, что они преодолевают ее стыдливость и обнажают скрытую грацию, Лидия и Фульвия обернули мою мать в лазурный шелк: ткань перекрещивалась на груди, оставляя открытыми руки.

– Да, безусловно, это, – заключила Фульвия.

– Нужно хорошенько подумать. Выйди, а потом зайди снова, – сказала Лидия.

– Что? – нерешительно переспросила мама.

– Да, войди снова через дверь, покажись.

Моя мать вышла. На мгновение дверной проем опустел. Я слышала каждый глухой удар своего сердца. Я боялась, что она не вернется, навсегда оставив нас с воспоминанием о лазурном платье. Испугавшись, я уже хотела было позвать ее, но тут увидела, как ее рука отодвигает потертую бархатную портьеру, и затем появляется вся она, легкая, с робкой улыбкой на губах. Она была прекрасна.

Не в силах сдержать восхищение, мы с Фульвием зааплодировали.

– Это, – кричали мы, – это!

Лидия тоже присоединилась было к нашим аплодисментам, но вдруг прижала палец к губам, призывая нас замолчать, и спросила серьезно:

– Минуточку. Ты уверена, что ему понравится лазурный?

Потрясенные вопросом, мы с Фульвией застыли в нерешительности, комната погрузилась в тревожную тишину. Моя мать заколебалась, а затем ответила:

– Не знаю.

– Может, он как-то комментировал твои платья…

– Мы никогда не говорили о моих платьях, да у меня и нет цветной одежды.

– И все же это очень важно. Капитан, например, терпеть не может зеленый. У всех мужчин есть цвет, который их раздражает. Мариани, знаешь, та, с первого этажа, говорила мне, что он никогда не позволяет ей одеваться в красное.

Мама села, созерцая красивую лазурную ткань, лежащую у нее на коленях. – Не знаю, – повторила она, – действительно не знаю.

Она не разбиралась в таких вопросах и потому растерялась.

– Ты не замечала, может, он часто носит лазурный галстук?

– Он почти всегда без галстука. На нем белая рубашка с расстегнутым воротом, и рукава закатаны до локтей.

Она прислонилась головой к стене, и ее взгляд устремился к окну, в котором за голыми террасами нашего квартала виднелась зеленая вершина холма Пинчо[11]. Она говорила тихо, руки лежали на коленях, утонув в вуали, а мы слушали ее также внимательно, как слушали моего брата, говорившего через Октавию.

– Занавески в его кабинете белые. Диван тоже светлый, простой. Это большая комната, и он все время живет в ней, как цыгане в фургоне. На стенах высокие, до потолка, полки, полные книг, и картины, на которых изображены ракушки, необыкновенные ракушки Карибского моря; они написаны мексиканским художником. Он рассказывал, что этот художник ныряет под воду, чтобы ловить рыбу. Он ослепляет рыбу светом, и та сама подплывает, бьется о его очки. Еще там есть несколько фотографий: газелей, серн, пум. И фотографии деревьев, обрамленные, как портреты друзей. – Она сделала паузу, затем продолжила: – Нет. Я действительно не могу представить, какой цвет он предпочитает. Возможно, он даже не заметит цвета платья. Не думаю, что платье имеет для него большое значение. И все же…

– И все же?..

– Когда он смотрит на меня, я хочу быть красивой, как женщины, написанные маслом, – она встала, бросилась обнимать Лидию, затем Фульвию, а потом меня, подбежала к зеркалу, остановилась, разглядывая себя. – Сделайте меня красивой, – сказала она, прижимая руки к сердцу. – Сделайте меня красивой.

* * *
Я хочу, чтобы было предельно ясно, с какой абсолютной невинностью, с каким чистым сердцем моя мать говорила о Харви.

В тот момент еще не было произнесено ни единого слова любви, которое могло бы сделать их отношения греховными; и я сама, задавая ей постоянные вопросы о нем, укрепляла ее в убеждении, что она не делает ничего плохого: эта дружба понятна даже такой юной девушке, как я, к тому же ее дочери.

Когда она рассказывала мне об их встречах, казалось, что она читает стихи. И я понимала, что ее любовь была именно такой, какой я всегда представляла себе любовь: трепетной, сказочной, пленительной и в то же время неумолимой в своей грозной величественности. Действительно, с ее появлением жизнь моей матери изменилась: она стала гораздо умнее, как будто до этого большинство вещей были скрыты от нее завесой. Вечером, возвращаясь с виллы Пирс, она рассказывала мне о прогулках в парке, о времени, проведенном в музыкальной комнате: моя мать аккомпанировала на фортепиано Харви, игравшему на скрипке.

– А Арлетта? – спрашивала я ее иногда.

Она избегала ответа, а потом призналась, что Арлетта на некоторое время уехала с гувернанткой в Англию к старшей сестре.

Однажды моя мать сказала:

– Каждый раз, когда я захожу в музыкальную комнату, мне кажется, что она идет мне навстречу в своем белом платье, – она закрыла лицо руками. Я гладила ее по волосам, мягко уговаривая не испытывать чувства вины, даже если однажды она и обо мне не будет помнить ничего, кроме моего силуэта на фоне любимого окна.

Эти истории, которые так ясно демонстрируют, насколько Харви занял все ее мысли и стал самой важной частью ее жизни, могли бы показаться жестокими по отношению ко мне, но я понимала, что никогда раньше не любив и не познав жизнь как девушка и женщина, она не могла удовлетвориться только счастьем материнства.

Возможно, я могла бы упрекнуть ее в том, что она позволила мне жить в атмосфере постоянной экзальтации, что прежде всего превратило меня в преданную поклонницу мифа о великой любви, и тем самым, хоть и непреднамеренно, она привела меня к нынешнему мучительному состоянию. Но упрекнуть ее я могла бы только если бы она сама первая не расплатилась за свои честолюбивые мечты. Сейчас я вынуждена писать о ней и выставлять напоказ самые интимные и драматические моменты нашей совместной жизни не потому, что хочу обвинить ее в том, что она сделала меня такой, какая я есть, а чтобы объяснить мои поступки, которые иначе останутся понятными только мне самой.

Мое нынешнее состояние позволяет мне без стеснения и пощады анализировать себя и признаваться в поступках и мыслях, которые в другой ситуации я бы, возможно, не стала раскрывать мужчине. Я считаю, что ни один мужчина не имеет права судить женщину, не зная, из какого отличного от мужчин материала они сделаны. Я считаю несправедливым, например, чтобы суд, состоящий исключительно из мужчин, решал, виновна женщина или нет. Даже если и существует некая общая мораль, которая применима и к мужчинам, и к женщинам и которой принято руководствоваться, – как может мужчина по-настоящему понять все нюансы того, что приводит женщину в восторг или отчаяние и что присуще ей с самого рождения, что является частью ее самой?

Мужчина, возможно, никогда не осознает, что в таком большом доме, как наш, все вращалось вокруг любви; даже мужчины, жившие с нами в одной квартире, не замечали этого. Они считали, что любовь для их женщин была лишь короткой сказкой, легким увлечением, необходимым, чтобы получить право быть хозяйкой в доме, родить детей и затем посвятить всю жизнь походам на рынок и заботам на кухне. Да, они действительно думали, что запахи еды, тяжесть корзины на руке, долгая терпеливая штопка носков и выполнение домашних заданий по арифметике с детьми могут заменить им романтическую любовь, с которой начинались их отношения. Они так мало знали женщин, что верили, будто это и есть истинный смысл и цель их жизни. «Она фригидная женщина, – шептали они друзьям со вздохом. – Заботится только о доме и детях». И давая такие простые объяснения происходящему, они отказывались признавать проблему и брать на себя ответственность. Хотя достаточно было послушать разговоры, которые женщины вели между собой и которые обрывались при появлении мужчин, как у детей при виде родителей; или обратить внимание на книги, лежащие на прикроватной тумбочке в комнате, где они спали, часто вместе с одним или двумя детьми; или заметить, как они с легким вздохом открывали окно после ужина. «Они устали», – говорили мужчины, никогда не вникая в причины этой усталости. В лучшем случае они пренебрежительно думали: «Женщины!»; но никто из них не задавался вопросом, что значит быть женщиной. И никто не догадывался, что каждая жертва, которую женщины приносили, каждый их жест, каждый самоотверженный и героический поступок были проявлением тайного стремления к любви.

Моя влюбленная мать обладала в наших глазах необычайной привилегией. И хотя она ни с кем не была близка, кроме Лидии и Фульвии Челанти, любопытство, которое вызывала большая американская машина, и несколько неосторожных слов, оброненных нашими подругами и медиумом, привели к тому, что все жильцы дома знали о ее романтической истории. Часто, когда я шла мимо, кто-нибудь из них звал меня по имени, делал комплимент и использовал эту возможность, чтобы задать несколько невинных вопросов о маме, а я радовалась, чувствуя вокруг себя тепло возросшей симпатии.

К тому же весна 1939 года была ослепительной или, по крайней мере, казалась такой из-за моего душевного состояния. В моих воспоминаниях небо никогда не бывало таким же синим, а воздух – настолько же мягким. Однако я должна признать, что к сладкому весеннему беспокойству в тот год добавилось смятение, которое вызывал у меня романтический образ Харви. Он перевернул не только жизнь моей матери, но косвенно – и мою, и Челанти. Из-за него мы с Фульвией не находили прежнего удовольствия в общении со знакомыми молодыми людьми и начали обращаться с ними пренебрежительно. И, конечно, Харви стал причиной некоторых разногласий, которые возникали в то время между Лидией и капитаном. Однажды, зайдя в кафе на улице Фабио Массимо, я увидела их сидящими в молчании перед двумя пустыми стаканчиками из-под панна-котты.

Никто никогда не видел виллу Пирс даже издалека, я и сама не могла точно сказать, где она находилась; но, говоря о ней, я постоянно добавляла необычные детали. Я рассказывала о павлинах и белых борзых. Я говорила, что на огромных дубах виллы Пирс растут великолепные орхидеи, которые, как я читала, живут в дикой природе на деревьях Западной Индии. Я доходила до того, что подробно описывала пруд, по которому скользят черные лебеди, а моя мать и Харви катаются на гондоле. Не знаю, верила ли мне Фульвия, но слушать ей нравилось. «Расскажи еще», – просила она меня. Говоря о Харви, я, по сути, говорила о себе. Я приписывала ему свои желания, свои порывы, а его речь я наполняла своими монологами у окна. Так мне казалось, будто это я сопровождаю маму в романтических прогулках, это я сижу с ней у фортепиано. И это ради меня она спускается по лестнице, словно летя.

Потом мы замолкали. Фульвия иногда досадливо хихикала или начинала насмехаться, пытаясь прийти в себя. Этими поздними летними вечерами мы под руку прогуливались по пустынным улицам, погруженным в унылый покой. Мама настоятельно просила нас не переходить мост, который отделял наш квартал от остальной части города: это была у нее своего рода навязчивая идея, как будто таким образом она могла помешать мне вырасти. Фульвия подстрекала меня нарушить обещание, предлагая солгать по возвращении. «Нет, – отвечала я, – мне не нравится обманывать». А она удивлялась моему отвращению ко лжи, принимая его за трусость.

– Но ведь твоя мать никогда не узнает, – успокаивала она меня.

– Дело не в ней, – объяснила я ей однажды. – Дело во мне. Ты думаешь, что я очень хорошая, но это не так. Меня весь день искушает дьявол.

– Ты веришь в дьявола? – спросила она с иронией.

– Да, я верю, что дьявол – это сумма искушений, ловушек, которые мы сами себе постоянно расставляем. Бывают дни, когда у меня почти не остается сил бороться. Если я научусь лгать, я совсем пропаду.

– Что тебя искушает?

На мгновение я замолчала. Мы сидели в саду у замка Сант-Анджело, как два солдата в увольнении: мимо нас проходили люди, пробегали дети, играющие в догонялки. Я опустила взгляд и призналась:

– Всё.

Фульвия повернулась ко мне, удивленная моей откровенностью, а затем снова уставилась в пустоту и, внезапно задумавшись, сказала:

– Это очень сложно, правда? Я чувствую, что могла бы легко стать святой или – с той же легкостью – одной из тех женщин, которым мужчины платят. Может быть, ты не поймешь и не будешь больше уважать меня.

– Я все понимаю, – тихо ответила я. И продолжила после паузы: – Одна единственная вещь помогает мне, помимо неумения лгать, – мужчины, если они подходят слишком близко, вызывают у меня легкое отвращение. На днях в доме Маддалены, когда пришли ребята и мы танцевали, вы думали, что я держусь в стороне, потому что плохо танцую. А на самом деле потому, что я не могу вынести руку незнакомца на моей спине. Она жжется сквозь легкое платье. И даже на следующее утро платье еще хранит сильный запах дыма, запах мужчины, который мне неприятен. Понимаешь?

– Да, понимаю. Я понимаю.

Она на мгновение задумалась, а затем заключила:

– Понимаю, что тебе мужчины нравятся больше, чем мне.

– Почему ты так думаешь? – резко спросила я.

– Потому что так и есть. Мне как будто все равно, когда губы Дарио касаются моих губ: я вытираю их рукой и сразу могу вернуться к танцам и начать флиртовать с другим. Ты же видела, да?

– Да, видела.

– Я не могу понять то, о чем часто читаю в книгах: эту инстинктивную необходимость защититься, которую испытывает женщина, сомнения, которые охватывают ее перед тем, как уступить мужчине или даже просто поцеловать его.

Затем она продолжила:

– В прошлом году я ездила на море, во Фреджене, с Дарио и другими ребятами. Иногда с одним Дарио. Мы брали лодку, отплывали подальше; там мы ныряли, а затем снимали купальные костюмы.

– В воде?

– Да. Мы бросали их в лодку. Это было так чудесно. В прохладной воде волосы липли к моим щекам. Море было зеленым, голубым, мы плавали под водой, касались друг друга, наши белые тела были рыбами в аквариуме. Я была счастлива, как счастливы рыбы, морские водоросли…

Я засмеялась, чтобы скрыть свое смятение:

– А если бы лодка уплыла с вашей одеждой?

– Она стояла на якоре, – объяснила она, пожимая плечами. И продолжила: – Дарио иногда трогал меня. Но это была рука воды, мне было смешно. Я хотела бы чувствовать волнение, понимаешь? Я хотела бы сопротивляться или наслаждаться смелостью своих поступков. Но нет. Нет. Я хотела бы хоть раз почувствовать то, что чувствуешь ты, когда к тебе приближается мужчина.

Мы гуляли по набережной Тибра в Борго[12] под подвижными тенями платанов, под щебетание воробьев, гнездящихся в их ветвях. Они кричали так громко, что заглушали наши слова. В этот час мимо нас, торопясь, шло много священников, врасплох застигнутых наступлением сумерек.

– Перейдем? – спрашивала Фульвия, улыбаясь и слегка подталкивая меня, когда мы проходили мимо мостов.

– Нет, нет, – умоляла я.

– Ты такая невинная, – говорила она умиленно.

Я опускала голову, смущенная тем, что обманываю ее. Я понимала, что моя постоянная сдержанность и вечная борьба с собой служили лишь тому, чтобы сдерживать слишком пылкую натуру. Мое тело защищало меня: худое, сухое, все еще детское. Мужчины проходили мимо, не замечая меня.

– Ты невинна, – продолжала Фульвия. – Поэтому ты привлекла меня с самого первого раза, как я заметила тебя на лестнице. Ты шла с матерью, она держала тебя за руку. Сейчас я наконец поняла, что я чувствую, глядя на тебя: непреодолимое желание взять тебя за руку и ввести в свою жизнь навсегда. Многие мужчины будут просить тебя выйти за них замуж, я это точно знаю. Невозможно владеть тобою всего на час. Ты как твоя мать.

Никто мне никогда раньше не говорил, какая я или как я выгляжу. Благодаря неподдельному интересу, который Фульвия проявляла ко мне, я постепенно обретала форму: я больше не была клубком сомнительных желаний и стремлений, я становилась человеком с проявленной индивидуальностью. До этого момента я думала, что у других нет никакого мнения обо мне. Поэтому, слушая Фульвию, я словно впервые смотрела на себя в зеркало. Я прижималась к ее руке, к ее нежной коже, к ее теплу.

– Там внутри – Антонио, – сказала я, проходя мимо большого здания.

Мы облокотились на ограду набережной, глядя на зарешеченные окна и надпись на фасаде: «Следственный изолятор».

– Нет, он теперь на острове, – тихо сказала Фульвия.

– Но что же он сделал? – спросила я нетерпеливо.

– Неизвестно.

Ответ был всегда один и тот же. Об Антонио теперь говорили очень мало, и я пришла к выводу, что действительно никто ничего не знал. Отца мои постоянные вопросы раздражали, он запретил мне вмешиваться в эти дела. Аида сказала, что брата обвинили в печати каких-то листовок. «Что в них было написано?» – сразу спросила я. И Аида тоже ответила: «Неизвестно».

Я смотрела на окна тюрьмы и мысленно звала Антонио – так настойчиво, что мне вдруг показалось, будто я вижу его лицо за решеткой. В его отчаянном взгляде читался весь тот ужас, который другие выражали одним этим словом: «Неизвестно». Я вспоминала, как Аида сказала в первый день: Антонио и его друзья были недовольны. С тех пор осознание их мучений постоянно напоминало мне о себе.

В серых сумерках мимо нас проходило множество людей, они шли между нами и тюрьмой: разговаривали, читали газеты, смеялись, две женщины ехали в карете, и одна из них пудрила нос. Мне казалось, что они совершают все эти действия с нарочитым усердием, чтобы отвлечься от своих мыслей. Их день, так же как и мой, был полон суеты и череды беспрерывных дел, которые непрерывно сменяли друг друга с единственной целью – избежать самоанализа. Возможно, если бы они могли заглянуть в себя, каждый из них обнаружил бы, что недоволен.

– Это ужасно, – прошептала я.

– Да, – согласилась Фульвия, – ужасно быть запертым там внутри, когда на улице такая прекрасная весна.

Она с интересом смотрела вокруг. Нежный свет заходящего солнца окрашивал в розовые тона крыши домов и пышные кроны деревьев на Джаниколо, за тюрьмой.

– Там наверху вилла Пирс, да? – спросила она.

Я кивнула.

– Ее отсюда не видно?

– Нет, – резко ответила я. – Ее ниоткуда не видно. Она скрыта деревьями, ее невозможно разглядеть.

Мы молча продолжили прогулку.

– Знаешь, – вдруг сказала она, – иногда мне кажется, что виллы Пирс не существует, и Харви тоже.

– Почему?

– Не знаю, просто ощущение. Помню, я читала историю о путнике, который шел ночью через лес. Он был голоден, изможден холодом и усталостью и совсем отчаялся. Вдруг вдалеке он увидел свет, это был какой-то дом. Он вошел внутрь и нашел там приют, смог погреться у большого огня. Его встретили элегантный старик и пожилая дама, которые обращались с ним с такой вежливостью и заботой, каких он никогда прежде не знал. Они уложили его в постель, поправили одеяло, и он заснул самым сладким сном в своей жизни. Но утром он проснулся на земле у опушки леса, рядом с дорогой. Дом и старики исчезли.

– О! – воскликнула я. – Кто же они были?

– Его родители, которых он потерял в детстве. Как будто они были живы и состарились вдали от него. Красивая история, правда?

– Да, но ты говорила…

– Точно. У меня такое же ощущение от виллы Пирс. Мне кажется, что в Харви, и в Элеоноре тоже, есть что-то призрачное. Как и ты, я тоже иногда боюсь, что она может исчезнуть, не вернуться.

– Замолчи, – сказала я, вздрогнув.

Мы дошли до сети ровных улиц, ведущих к нашему дому, под руку, прижавшись друг к дружке, стараясь защититься от внезапно спустившегося холода, и в руках я несла жизнь моей матери, как несут красивый воздушный шар, свободно парящий в небе и связанный с нами одной лишь тонкой нитью.

* * *
В день концерта мы с отцом обедали вдвоем. Маму пригласили на завтрак на виллу Пирс. Мы в первый раз ели наедине, лицом к лицу. Потом мы так будем есть многие годы. Помню, тогда это показалось мне зловещим предзнаменованием, но из-за инстинктивной солидарности с мамой я решила притвориться, что чувствую себя совершенно спокойно. Я все еще была взволнована тем, с каким энтузиазмом помогала матери надеть голубое платье. Мне казалось, оно вышло действительно элегантным: Лидия настояла, чтобы его сшила хорошая портниха, и Систе пришлось совершить свой первый визит в ломбард Монте ди Пьета[13], чтобы заложить золотую брошь бабушки. Моя мать в голубом платье была прекрасна. Шелк, волнами ниспадая на ее грудь и бедра, смягчал худобу, а цвет гармонировал с глазами. Когда я увидела ее в наших комнатах, где обычно она появлялась в своих привычных темных одеждах, я невольно прикрыла рот рукой, чтобы заглушить восторженный возглас.

Она шла к нам, слегка расправляя платье, и была похожа на девушку перед первым балом. В ее походке была такая легкость, что я подумала – она так же просто может уйти насовсем, и это даже не покажется чем-то серьезным. Я посмотрела на нее долгим взглядом, полным глубокой любви, помахала ей на прощание и разрыдалась. Я прижалась к Систе, уткнувшись в изгиб ее плеча, вдохнула привычный резкий запах кухни и ее черного платья.

Моя мать остановилась в замешательстве:

– Почему вы плачете? Санди, почему ты плачешь? Что я сделала, боже мой?

Мы не знали, как объяснить: каждый раз, когда мы ждали ее, сидя на кухне, нас с Систой охватывал потаенный страх, что мы ее больше не увидим, и каждая минута, отмеряемая большими стрелками часов, усиливала это чувство. Она не понимала, что ее присутствие было единственным счастьем нашей жизни. Мы улыбнулись, глядя на нее сквозь слезы. И тогда она тоже улыбнулась и обняла нас, растроганная тем, как искренне мы разделяли ее радость.

– Мне немного страшно, – сказала она, задержавшись у двери, а затем добавила: – Очень страшно.

Но вскоре она преодолела себя и стала быстро спускаться по лестнице, время от времени оглядываясь.

– До свидания! – кричала она, выглядывая из-за перил и посылая нам поцелуи, и убогая лестница озарялась ее улыбкой.

* * *
За нами машина вернулась позже. Я была давно готова, и как только раздался сигнал клаксона, мое сердце беспорядочно заколотилось. Отец сказал: «Минуточку», – и сделал вид, что дочитывает важную новость. Мы медленно спустились по лестнице, я шла за ним в облаке противного запаха бриолина.

В машине мы сидели на расстоянии, не шевелясь. Отец изображал безразличие и даже скуку, но я знала, что он гордился тем, что его на дорогой машине везет шофер в ливрее. Я представляла, как мама каждый день проделывает этот путь на виллу Пирс и по дороге ее обыденная жизнь спадает с нее, словно старая накидка: позади остается наша улица, наш большой дом, темные комнаты, отец, Лидия, Систа – все это осыпается и бесшумно оседает пеплом. И, выезжая на широкий, тенистый проспект Джаниколо, возможно, она забывает даже обо мне.

Ворота были открыты, машина заехала внутрь, давя гравий с шумом, похожим на плеск воды под веслами. В холле Виолетта Пирс, с седыми волосами, отливавшими фиолетовым, встречала гостей. Нас она приняла с таким энтузиазмом, словно ждала только нашего приезда.

– Ты тоже играешь на фортепиано? – спросила она меня непринужденно.

Смущенные, мы с отцом сели в глубине зала. На стульях лежали маленькие программки, объявлявшие о «Концерте пианистки Элеоноры Кортеджани». Пианистка Элеонора Кортеджани – моя мама. Это была фамилия моего отца, и так меня звали в школе, и все же мне казалось, что мама не принадлежала к нашей семье, а носила это имя лишь по случайному совпадению. Я оглядывалась вокруг и не узнавала музыкальный зал, который она описывала.

Многие говорили по-английски, и мы чувствовали себя неловко, как люди, которые оказались одни в чужой стране, не зная языка и обычаев. Я поискала взглядом Харви и сразу поняла, что его нет. Чтобы почувствовать себя более уверенно, я стала пристально смотреть на фортепиано, за которым скоро должна была увидеть дорогую фигуру моей матери.

Этот рояль, очень длинный, блестящий, совсем не походил на старое пианино, которое стояло у нас дома. Отец смотрел на него с неприязнью, и в тот момент я не могла не разделять с ним этот дискомфорт: наш дом, Систа, сидящая на кухне, голоса, доносящиеся со двора, пыльные и темные лестницы – все это казалось мне более подходящим нам, даже более уютным. «Пойдем, – уже хотела сказать я папе. – Вернемся домой». Но тут увидела, как слуги в ливрее закрывают двери, миссис Пирс поднимает руки, прося тишины, а из маленькой боковой двери появляется моя мать.

Легкой походкой она подошла к фортепиано. Затем остановилась, положила руку на пюпитр, и в этот момент зал взорвался аплодисментами. Это была не просто дань уважения, а выражение чувства, которое ее присутствие вызывало у людей.

Она была очень бледна, и платье, сшитое из вуали Офелии, которое в стенах нашего дома казалось таким прекрасным, здесь выглядело старомодным.

– Слишком она худая, твоя мать, – сказал папа. – Я заставлю ее пройти курс восстановительного лечения.

Я повернулась и посмотрела на него: этой фразой он хотел показать, что не замечает, насколько его жена – необыкновенная женщина; ему нравилось демонстрировать свое право судить ее и заставлять уважать его мнение. Мне хотелось ответить ему резко, с иронией, но в этот момент моя мать начала играть прелюдию и фугу Баха.

Это и другие произведения, которые последовали за ним, я слышала бесчисленное количество раз, но здесь они звучали иначе. Возможно, потому, что она была скрыта пюпитром, мне казалось, что это не моя мать исполняет их. Игра была сильной и смелой, совсем не похожей на ту, которую мы привыкли слышать от женщины, говорившей тихим, покорным голосом, смиренно соглашаясь с указаниями мужа.

После каждого произведения зал сразу же взрывался аплодисментами. Моя мать не вставала, чтобы поклониться, а, наоборот, опускала голову, показывая свою растерянность. Во время этих пауз Виолетта Пирс скользила между гостями и, улыбаясь и глядя на сцену, наверняка, шептала им что-то лестное о моей матери. Она подошла и к нам, ненадолго остановившись, чтобы сказать: «Isn’t she wonderful? Не правда ли, она восхитительна?» Она, конечно, уже не помнила, кто мы такие.

Затем она остановилась у кресла в первых рядах и начала быстро говорить по-английски. И хотя я не понимала ни слова, по выражению ее лица я догадалась, что она обращается к Харви, и почувствовала внезапное волнение. Было понятно, что она пытается его в чем-то убедить. Наконец моя мать, которая все это время сидела, опустив взгляд на клавиатуру, подняла голову и взглянула на него, будто приглашая. И Харви сразу поднялся на сцену.

Моя мать никогда не описывала его мне подробно, я знала только, что он очень высокий и светловолосый. Однако с первой секунды его образ совпал с тем, как я его себе представляла. Он взял скрипку и, не обращая внимания на публику, повернулся к моей матери и начал настраивать инструмент, готовясь играть. Я не видела его лица, но чувствовала, что между нами, как между растениями одного семейства, есть отдаленное сходство. Может быть, из-за его стройной фигуры или из-за склоненной над скрипкой головы, отчего его затылок напоминал своим силуэтом голову лошади, мне казалось, что в нем воплотилось все, что мне нравилось – не только в мужчине, но и в жизни: красивые животные, красивые деревья.

Он начал играть. Я не знала это произведение: мелодия строилась вокруг пасторальной темы, той самой, которую моя мать называла его любимой. Фортепиано, вместо того чтобы просто аккомпанировать, реагировало на каждую фразу: скрипка спрашивала, фортепиано смиренно отвечало, это был безмятежный разговор. Постепенно музыка набирала силу, становилась энергичнее, вопросы скрипки казались все настойчивее, все напряженнее. Финальные такты звучали так, будто фортепиано хочет убежать, а скрипка преследует его.

Когда музыка стихла, у всех замерло сердце, словно мы бежали и остановились вместе с мелодией. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем публика пришла в себя и начала аплодировать. Отец молчал и казался совсем бледным в своем темном костюме.

Я хлопала в ладоши, и меня переполняла такая радость, что я с трудом сдерживалась, чтобы не кричать. Публика аплодировала неистово. Виолетта Пирс поднялась на сцену, чтобы поздравить исполнителей. Это был финал концерта: моя мать, покраснев, встала из-за фортепиано и хотела уйти, но Харви удержал ее за руку. Они посмотрели друг на друга и потом улыбнулись, смущенные тем, что проявили чувство, которое до сих пор скрывали сами от себя. И с этой улыбкой они повернулись к нам.

Растроганная, я перестала аплодировать: я смотрела на них, погруженная в свои мысли, позволяя слезам переполнять глаза. Я была так горда и тронута, как будто это я была ее мамой, а она – моей дочерью. Сквозь дрожащую пелену слез я видела, как моя мать и Харви, держась за руки, отрываются от земли и поднимаются ввысь, паря на голубом платье, как на облаке. Из-за слез я не могла разглядеть их черты, и мне казалось, что они одного пола: не мужчины, не женщины, но ангелы. Они оба были высокими и, возможно из-за цвета волос, казались братом и сестрой. Эта мысль на мгновение пронзила мой ум, оставив меня растерянной и удивленной. У меня не получалось объяснить эту их таинственную схожесть, эту гармонию, которая исходила от них. Оторвавшись от земли, они дрожали в мерцающей влаге моих глаз, и моя мать улыбалась – как тогда, на лестнице, когда она обернулась, чтобы попрощаться, прежде чем исчезнуть.

Наконец по просьбе публики она снова села за фортепиано и заиграла ту самую «Весну», которую исполняла вечером, когда объявила нам о концерте. И снова мы услышали ее смех в музыке. Многие встали. Отец сказал: «Пойдем», – и взял меня под руку.

Мы шли сквозь большие пустые залы, преследуемые праздничными трелями и арпеджио. На улице еще был день, но большие деревья уже укутались тенью, как плащом. Музыка из окон догоняла нас, подталкивала сзади. Мы ускорили шаг, желая поскорее уйти; за воротами фортепиано уже не было слышно.

Мой отец опирался на мою руку, всем телом полагался на меня. Позже, когда он ослепнет и я стану водить его на прогулки, я буду узнавать этот способ опираться, который появился у него в тот вечер. Его лицо внезапно постарело, осунулось, как это часто бывает в моменты усталости с лицами, долго сохраняющими молодые черты. Он не сделал ни единого замечания о концерте и больше не осмеливался повторять, что моя мать слишком худа. Неспособный выразить свои чувства иначе как через немедленные физические реакции, он буквально распадался на части, всей тяжестью повисая на моей руке, едва волоча ноги. И вместо того чтобы испытывать жалость к нему, к его жизни, клонившейся к закату, тогда как моя, казалось мне, лишь набирала силу, я – должна признаться – радовалась его беспомощности. Я чувствовала, что только мама и я обладали секретом вечной молодости: сегодня или через много лет одни и те же вещи будут вызывать у нас восторг, мы преодолеем само время и даже физическое увядание, просто доверившись тем радостям, что были неведомы отцу. Его тело, повисшее на моей руке, казалось мне воплощением всего бренного в нашей жизни: плоти, которая стареет и однажды истлеет. Меня охватывало почти физическое отвращение, омерзение – такое же, как когда Эней прижимал меня к стене, заставляя познать его тело. Мама была единственным мостом, связывающим отца с поэтической правдой жизни. Годами она оставалась рядом, приглашая его следовать за собой. Теперь она ушла, и он остался один.

Медленно я вела его домой по узким улочкам Борго[14]. Навстречу нам летели, обнимали нас знакомые голоса и запахи улиц. Это был наш квартал, наши люди – место, куда моя мать как будто попала по ошибке.

Я смотрела на отца, который, сам того не сознавая, доверился девушке, чьи мысли и привычки так часто высмеивал. В ноздри мне ударил запах бриолина – и я снова увидела его за столом, с развернутой газетой, с золотым кольцом на пальце, наблюдающего за нами и иронично покачивающего головой.

И тогда, внезапно растроганная этим воспоминанием, я сказала: «Идем, идем, папа», – помогая ему перейти улицу.

Едва мы вошли, отец спросил Систу, готов ли ужин, и, хотя было еще рано, приказал подавать. Систа не осмелилась перечить: поставила супницу в центр стола и застыла, сложив руки на черном фартуке, уставившись на мамино пустое место. У мамы была привычка складывать салфетку в форме кролика, и сейчас этот кролик растрогал меня не меньше, чем игрушки Алессандро, которые она бережно хранила в шкатулке. За окном сгущались наши любимые сумеречные тени, которые мы иногда ждали вместе. Теперь я была одна. Я ловила себя на том, что повторяю ее жесты: накладывая Систе еду и подавая тарелку, я говорила те же слова с той же нежной интонацией.

Услышав тон моего голоса, папа поднял глаза от тарелки и взглянул на меня. Он понял, что перед ним уже не ребенок, а женщина, – и, заметив мое сходство с матерью в чертах и движениях, тут же признал во мне противницу. Систа, примостившись в углу, жевала хлеб. Между нами повисло молчание – ледяная пустыня, куда никто не решался ступить. Но вскоре на лестнице раздались торопливые шаги. Я, просияв, вскочила, бросилась к двери и распахнула ее.

Скажу, что даже сейчас, спустя столько лет, когда я возвращаюсь мысленно к моей матери, чаще всего я вижу ее именно такой, какой она была в тот миг: с прижатым к груди огромным букетом роз, с выбивающимися из-под пальто краями голубого платья, словно она уже не могла втиснуться в свою обычную скромную оболочку. Ее волосы слегка растрепались, лицо порозовело, став невероятно привлекательным. Она прислонилась к стене, будто спасаясь от внезапного головокружения.

– О Санди… – прошептала она, и мне показалось, что никогда еще мое имя не звучало из ее уст с такой нежностью. – О Санди… – повторила она, прикрыв глаза.

Она была прекрасна. Мне хотелось, чтобы она прилегла на мою кровать в этом платье, напоминавшем костюм Офелии, и рассказала историю своего дня, как когда-то рассказывала мне шекспировские сюжеты в детстве.

Внезапно нашу счастливую близость разрушил отцовский голос, донесшийся из столовой. Это был голос с огромными руками и густой черной шерстью – точь-в-точь как у сказочных людоедов.

– Элеонора! – позвал он и, не получив ответа, повторил резче: – Элеонора!

Он появился в дверях, и моя мать, ничуть не смутившись, встретила его улыбкой. Она была так счастлива, и ей казалось, что хотя бы сегодня он разделит ее радость. Я чувствовала, как ей хотелось подойти к нему, рассказать о Харви, чтобы он слушал и радовался вместе с ней. Мне не стыдно признать: это казалось мне естественным, ведь я не видела связи между узами, скреплявшими их, и чувствами, связывающими ее с Харви.

– Идем, – приказал он, направляясь в коридор.

Смущенная, моя мать последовала за ним. В своем коротком пальто, едва прикрывавшем платье, она выглядела юной, как девушка, вернувшаяся с тайного бала.

Переступая порог комнаты, она уронила розы. Я подхватила их, уколов ладони шипами. Даже не взглянув на меня, она закрыла за собой серую дверь.

Я села на красный плиточный пол, прижав ухо к щели в двери. Систа попыталась оттащить меня, но потом присела рядом. Сначала было тихо. Затем раздался отцовский голос, полный неожиданной для него ярости:

– Это был последний раз, когда ты ездила на виллу Пирс.

Мы поняли, что он схватил ее за руку – мама тихо вскрикнула от боли. Она отвечала шепотом, слов нельзя было разобрать. Он говорил так же тихо – казалось, оба стыдились собственных слов. Эта схватка пугала меня не меньше, чем тишина, что воцарялась между ними в вечера любовного согласия. Мысленно я возвращалась в те часы, когда впервые ощутила горечь одиночества ребенка перед лицом странной родительской близости. Я осознала, насколько ужасно то, что происходит между мужчиной и женщиной наедине. Вспоминала объяснения Фульвии, как рождаются дети. Это был не светлый, радостный акт творения жизни, а нечто требующее темноты и покрова ночи. Во враждебных голосах за дверью проявлялось все ничтожество интимности между мужчиной и женщиной. Даже их способ любить – насколько я понимала – казался мне отвратительным и вульгарным, как эта борьба, свидетелем которой я стала.

– Я запру тебя здесь, – говорил он. – Здесь, понимаешь? Здесь.

В ужасе я сжала руку Систы, представляя мою мать запертой в комнате с массивной железной кроватью (на которой умерла тетя Катерина) и черным комодом с мраморной столешницей. Ее хрупкое тело, раздавленное этой мрачной мебелью.

– Прошу, Ариберто, пожалуйста… – молила она жалобным, надтреснутым голосом. – Умоляю тебя… умоляю…

Казалось, она стоит на коленях – она, такая гордая и легкая! – уничтожая себя перед тем самым человеком, которого я только что жалостливо вела домой, поддерживая под руку.

Я в ужасе обернулась к Систе:

– Надо спасти ее… сделать что-то… спасти.

Систа не ответила. В тусклом свете коридорной лампы ее тень, худая и плоская, опиралась о дверной косяк. Ее лицо было серым, неподвижным. Я часто видела, как она тревожилась, когда мама задерживалась, но сейчас, в критический момент, ее лицо оставалось бесстрастным.

– Надо спасти ее, – повторила я.

Она продолжала молчать. Наконец, когда я несколько раз подергала ее за рукав, спрашивая: «Что мы можем сделать? Ну скажи же!», она, не меняя выражения лица, произнесла:

– Что ты можешь сделать? Он ее муж.

* * *
После того страшного вечера наша жизнь внешне вернулась в прежнее русло. Мои родители даже не подозревали, что я слышала их разговор, и потому продолжали обращаться друг с другом так же, как до концерта.

Но для меня все изменилось. Теперь я знала, что происходит за дверью их спальни, и их любезные интонации казались мне невыносимым лицемерием. Впрочем, с того дня моя мать перестала рассказывать мне о своих визитах на виллу Пирс, а я перестала допытываться – мы обе понимали причины этого молчания. Многие события, о которых я расскажу дальше (и которые происходили в мое отсутствие или вне нашего дома), стали мне известны лишь после ее смерти – из рассказов Лидии и записной книжки, найденной в пианино, куда мама записывала свои мысли. Поэтому мне было довольно легко восстановить факты.

Через несколько дней после концерта Харви объяснился ей в любви. Это случилось 21 мая: дата в книжке была подчеркнута дважды, а вся страница испещрена его размашистым почерком: «Я люблю тебя, Элеонора».

Далее шли романтические пометки: «вилла Челимонтана», «миндаль на Палатине», «вилла Адриана», «ирисы на Аппиевой дороге». Засушенный лепесток ириса, лежавший между страницами, я позже носила в медальоне бабушки Эдит – единственной драгоценности, оставшейся от матери.

Она почти забросила учеников и, как я узнала позже, с момента знакомства с Харви отказалась от денег семьи Пирс. Но в конце каждого месяца по-прежнему вручала отцу конверт – плату за свою дневную свободу. «Вот деньги, Ариберто», – говорила она с легким презрением. Систа часто наведывалась в Монте ди Пьета, а когда после смерти матери отец вскрыл ее ящики, в красном сафьяновом футляре, кроме медальона, нашел лишь пачку закладных, скрепленных булавкой.

* * *
В конце июня мама наконец поговорила со мной откровенно.

Был жаркий субботний день. Отец, одетый во все белое, с голубым галстуком, завязанным бантом, куда-то ушел. Я сидела у окна с книгой, и моя мать сидела рядом в кресле. Недавно она разрешила мне читать романы и даже составила нечто вроде идеальной программы.

В тот день я читала «Мадам Бовари», потрепанный экземпляр с пометками на полях. Эти подчеркивания, выдававшие ее сокровенные мысли, смущали меня: словно я подсмотрела нечто интимное. К тому же Эмма мне не нравилась, и я не хотела находить в ней сходства с матерью – как не хотела знать, почему та вышла за отца.

Я была погружена в эти мысли, когда мама сказала:

– Сегодня я никуда не пойду, Санди. Мне нужно с тобой поговорить.

Я с готовностью повернулась к ней:

– Мы останемся здесь, у окна?

– Да, конечно, – ответила она, улыбаясь.

Я охотно подвинула кресло к ее креслу. Я даже не спросила, что она мне хочет рассказать, хотя меня удивила серьезность ее тона. Мне было хорошо просто сидеть рядом, чувствовать, как она смотрит на меня. Счастье разливалось во мне тихой рекой – так же, как в первые встречи с Франческо.

– Санди, – спросила она, глядя в окно, – тебе хотелось бы уехать?

У меня перехватило горло. Я испугалась, что она хочет отправить меня одну и пытается увлечь меня мыслью о путешествии.

– С тобой? – прошептала я.

– Конечно, со мной.

– О да, мама, да! – воскликнула я и добавила шепотом, словно подталкивая ее к рискованному поступку: – Поехали. Уедем.

Она не пошевелилась и не сразу ответила. Ее глаза отражали небо за окном.

– Уедем, – повторила она наконец, и по ее тону я поняла, что эти слова стали ее навязчивой мыслью, звучавшей в голове и ночью, и днем, стоявшей за каждым ее словом, каждым действием. – Уедем.

Тщетно она трясла головой, пытаясь отогнать ее: она была рядом, со всех сторон, везде, жужжала, обволакивала, висела в воздухе, которым она дышала: «Уедем».

Наверное, она испытала облегчение – произнеся это наконец вслух; это было похоже на освобождение, на принятие.

– Мы поедем за границу. В Швейцарию, может быть.

Она будто придумывала игру, как в моем детстве, когда мы «путешествовали» по городам, где гастролировала бабушка.

– Мы поселимся в деревне, вдали от города, больших домов, шумных улиц и трамваев, которые ходят всю ночь. За порогом – сразу трава. У меня будет рояль – целая комната для рояля…

Я подхватила ее фантазию. Мне нравилось добавлять в картину нашего будущего все желания, которые до сих пор я не надеялась осуществить:

– Я пойду гулять и буду возвращаться домой через лес, идя на звуки твоего рояля, будто следуя за путеводной звездой.

– Зимой все занесет снегом, – продолжала она, – а мы будем сидеть у камина с книгами.

Ее тихий голос рисовал целые картины в моем воображении, и я могла смотреть их, как спектакль. Злорадствуя, я представила папу, вернувшегося вечером в пустой дом. Он кричит: «Я голоден!», «Где ужин?», «Элеонора!», «Алессандра!» – но его слова тонут в тишине. Он распахивает двери комнат, и мрачная мебель, годами давившая мою мать, теперь душит и угнетает его самого.

– Санди…

– Мама…

Наступило молчание, затем она повернулась и серьезно посмотрела на меня, пытаясь вернуть меня из мира фантазий:

– Мы поедем не одни.

– О мама, я и не думала, что мы поедем без него, – улыбнулась я.

Она сжала мою руку так крепко, словно пыталась погрузить меня в свой внутренний мир:

– Это очень серьезно.

– Ты не можешь здесь жить, – живо возразила я. – Ты должна…

– Это очень серьезно, – повторила она, перебивая меня. – Ты должна понять. Мать не должна говорить такое дочери… Но вообще (и, возможно, в этом моя вина), я никогда не думала о тебе как о ребенке. С самого рождения я обращалась с тобой как с взрослой, день за днем поддерживая и утешая тебя, – я, которая уже знала, как трудно быть женщиной. Потому что у женщины, в сущности, нет настоящего детства. Она становится женщиной с первых лет жизни, едва научившись говорить. Возможно, я ошиблась. Боюсь, я совершила ошибку, ведь в результате ты выросла такой же слабой и беззащитной, как я. Когда ты была совсем маленькой, мне нравилось воображать, что ты мальчик, как Алессандро… А потом… потом однажды я увидела тебя здесь, у окна. Ты была совсем ребенком, и я спросила, не скучно ли тебе одной. «Нет, – ответила ты, – мне очень хорошо». И тогда я вспомнила окно в Беллуно, у которого подолгу сидела в детстве. Я знала цену раннего одиночества. Я знала, что тебе предстоит страдать, что многое ранит тебя, но многое другое… о, оно вознесет тебя. Потому что в тебе, как в каждой женщине, есть возможность стать существом необыкновенным, прекрасным, воплощением гармонии – как красивое дерево или звезда. Женщина, Санди, – это целая вселенная, в ее лоне заключен весь мир, солнце и времена года, всеобъемлющее небо, все поля и города…

Она замолчала, затем спохватилась:

– Не знаю, как мы заговорили об этом… С чего я начала? Мысли путаются…

– Ты говорила, что мы скоро уедем, – подсказала я.

Моя мать резко встала. Я видела, как она мечется по комнате, не в силах совладать с нетерпением: ломает руки, оглядывает стены и мебель – свидетелей ее однообразной жизни. «Прочь… прочь…» – бормотала она, чувствуя, что наконец вырвется из ловушки, которую ей годами расставляли эти комнаты, подобно зыбучим пескам. «Прочь… прочь…» Она распахнула дверь в гостиную, и оттуда хлынул затхлый запах, который так и не выветрился из привезенных из Абруццо кресел. «Прочь!» – крикнула она, словно бросая оскорбление в черную пустоту комнаты. Затем начала кружиться, легкая и воздушная: «Прочь, – говорила она своим певучим голосом. – Прочь…»

Вдруг она резко остановилась:

– А Систа?

Помедлив мгновение, она решительно сказала:

– Быстро, позови ее.

Я нашла Систу в кухне за штопаньем.

– Идем, – прошептала я, беря ее за руку. – Идем, идем!

Мать быстро подошла к ней:

– Послушай, – сказала она. – Мы уезжаем. И ты поедешь с нами.

– Куда? – удивилась та.

– Какая разница? Поедешь с нами.

– Это чудесное место, – добавила я. – Там деревья, коровы, луга. Увидишь. Мы уезжаем. Понимаешь? Мы втроем… Уезжаем, уезжаем, уезжаем.

Охмелевшая от счастья, мама снова закружилась по комнате, размахивая руками в мягком жесте прощания. Затем подошла к нам и обняла.

– О мои дорогие, – шептала она, – мои дорогие, мои…

И затем она призналась, что уедем мы очень скоро.

Прошло около двух недель, а мать больше не упоминала о наших планах побега. Однако я замечала, что, уходя, она обнимала меня особенно нежно и говорила: «Я скоро вернусь, дорогая», – таким ласковым и взволнованным тоном, будто хотела сказать: «Потерпи еще немного».

Это тайное ожидание держало меня в постоянном возбуждении, которое я с трудом скрывала. Я боялась, что кто-то заметит мою необычную болтливость и непривычную живость движений, но хорошая погода, длинные летние дни и каникулы подарили всем жителям нашего дома приподнятое настроение. Во дворе зацвели растения, белье на веревках весело взлетало при порывах ветра, словно приветствуя нас. Из открытых окон парусами развевались занавески. Зимнюю одежду с презрением встряхнули и убрали в сундуки. Женщины, воодушевленные новыми платьями, говорили громче и держались увереннее. Серый дом наполнился радостными звуками, а по вечерам как будто дышал через распахнутые окна. Сапожник стучал молотком бодрее и быстрее, а консьержка сидела блаженно у входа, окруженная играющими вокруг девочками с вишенками вместо сережек.

Я часто ходила гулять с Фульвией, и наши шаги сливались в стремительном молодом ритме. Мы без умолку болтали, шептались, смеялись без причины или по пустякам. Летом наш квартал наполнялся криками ласточек: ни один район Рима не был знаком с их голосами так хорошо, как Прати. Рано утром они носились в высоком праздничном полете, призывая нас присоединиться к ним в голубеющем, затянутом дымкой небе. К вечеру же снижались, скользили у окон и отчаянно кричали, пытаясь избежать коварно надвигающейся ночи. А с наступлением сумерек внезапно смолкали, как оркестр по знаку дирижера. Мы с Фульвией тогда спешили обратно к нашему дому, где многие семьи уже ужинали в полумраке, экономя свет.

Часто с нами гулял Дарио. Мы никогда не назначали ему точного времени. «Выйдешь?» – спрашивал он Фульвию из своего окна напротив. Она кивала, и вскоре мы встречали его где-нибудь на нашем пути – каждый раз в новом месте. Он ждал, куря на тротуаре, и следил за нашим приближением медленным, безразличным взглядом. «Привет», – говорила Фульвия. И он присоединялся к нам.

Это был худой парень с заостренным лисьим подбородком. Черты его были заурядны, но голубые, необычайно глубокие глаза облагораживали его широкое лицо. Он шел молча, нервным жестом поправляя непослушные прямые волосы. Его молчание раздражало Фульвию, ожидавшую веселого времяпрепровождения. Она начинала говорить на самые разные темы, пытаясь заинтересовать юношу, но чаще безрезультатно. Поначалу я не понимала, что она в нем нашла, но позже и мне стало казаться, что его угрюмое молчание предпочтительнее пустого бахвальства других наших сверстников. Те старались казаться оригинальными, притворяясь, будто обладают яркой индивидуальностью, а на деле поразительно походили друг на друга: одевались одинаково, использовали один и тот же сленг, как солдаты или моряки. Мне было трудно привыкнуть к этому искусственному языку, которым Фульвия, напротив, владела в совершенстве. «Кем вы станете, когда вырастете?» – иногда спрашивала я кого-нибудь из них. На что всегда следовал ироничный ответ, ставящий меня в неловкое положение, как когда-то в школе, где меня дразнили за хорошие оценки. «Мы все подохнем, – сказал мне как-то один. – И ты тоже, со своими девятками по латыни».

– Вы девочки, вам не понять, – говорил Дарио, бросая на нас теплый взгляд, нарушавший апатичную холодность его лица. – С вами трудно говорить на такие темы.

– Почему? – спрашивала я, обиженная этой разницей между нами, которую он подчеркивал.

– Да разве он сам знает? – вступала Фульвия. – Разве он знает почему?

Все они казались потерянными и печально-одинокими, но вместо того, чтобы жаловаться, демонстрировали полную самодостаточность, утверждая, что не нуждаются ни в чьей-либо поддержке, ни даже в дружбе и любви. Они притворялись беспощадными циниками, выставляя напоказ ненужную, наигранную жестокость. Однажды один из них похвастался, что ощипал живого щегла, которого его сестра держала в клетке. Остальные засмеялись, включая Фульвию и добродушную толстуху Маддалену. Я содрогнулась от этой глупой жестокости.

– И зачем ты это сделал? – горячо спросила я. – Тебе не стыдно? Ты отвратителен.

Остальные продолжали идти, смеясь, но я чувствовала их смущение: они отстали, оставив нас одних.

Клаудио (так звали парня) попытался слабо улыбнуться.

– Как ты мог? – настаивала я.

Он помрачнел. Друзья уже нас не слышали. Мы шли по широкой аллее Монте-Марио, и вокруг пели птицы.

– А что мне оставалось? – наконец раздраженно ответил он. Я чувствовала, что он хотел выплеснуть гнев и какое-то скрытое бессилие. – Я такой подлец, что срываюсь на тех, кто слабее меня.

– Что случилось? – ласково спросила я. – В чем дело?

Он удивленно посмотрел на меня, пораженный моим участием. Казалось, он на мгновение задумался, можно ли мне довериться.

– Не знаю, – сказал он. Потом, боясь, что я приму его молчание за неискренность, добавил: – Честно не знаю, Алессандра.

И взял меня под руку.

Его рука была худой, шершавой, с узловатыми пальцами и слишком большими для его роста ладонями. На нем была белая ажурная футболка, а на плечи накинут пиджак. От него, как и от других знакомых нам парней, исходил резкий запах пота и немытой кожи. Видимо, утром они только умывались, торопясь поскорее вырваться из дома. Этот запах, смешанный с горьковатым ароматом дешевого табака, который он курил, не отталкивал, а, напротив, притягивал.

– Ты недоволен, да? – тихо спросила я, глядя в пустоту, как в те разы, когда мысленно разговаривала с Антонио.

– Да, – так же тихо и осторожно ответил он. – Разве можно быть довольным?

В наших словах не было ничего плохого, но я заметила, как Клаудио озирается по сторонам. Справа поднимался высокий, жесткий камыш – его листья шелестели на ветру, будто кто-то прятался там, подслушивая. Слева же стояли густонаселенные дома рабочих; окна на желтых фасадах теснились друг к другу, а развешанное белье соприкасалось, словно связывая почти семейными узами обитателей разных этажей.

– Разве можно быть довольным? – продолжал он. – Поговорить не с кем. Я впервые признаюсь в этом, Алессандра, и мне уже легче, будто снял тяжелый груз. Наверное, только с женщиной можно быть искренним. Я больше не могу.

Я понизила голос и прижалась к нему на ходу. Но на самом деле это он опирался на меня, как отец в вечер концерта. Клаудио был на три года старше и выглядел уже взрослым мужчиной. Это была моя первая дружба с человеком противоположного пола. Мне хотелось найти в нем опору, доверить ему свои сомнения, дать себя утешить. Но он опередил меня – и это оказалось невозможным. Невозможно, о боже, ни на мгновение позволить себе слабость. Так мне пришлось научиться быть опорой для других: плечом, что поддерживает, рукой, что ведет, голосом, что утешает. Только здесь, сейчас, я обрела наконец покой; я боялась, что не смогу отдохнуть никогда.

Мы шли бок о бок, и Клаудио опирался на меня. Мне казалось, что за нами точно также идут другие пары, притворяясь, что предаются любовному блаженству, тогда как на самом деле просто пытаются поддержать друг друга – мужчина и женщина, вместе создавшие щит от неведомой опасности, подстерегающей нас повсюду.

– Ты знаком с братом Аиды? – спросила я.

– Да, – ответил он.

– Он в тюрьме.

– Я знаю, – тихо сказал Клаудио. И тут же добавил с презрением: – Это трусость. Как ощипать щегла. Как выброситься из окна. Это трусость, поверь, Алессандра. Бунт – это просто, хватит и пяти минут. И вот ты уже герой, и в тюрьме остается только подчиняться порядку, предаваться размышлениям, пребывать в мире с собой. А мужество нужно, чтобы продолжать день за днем жить с отцом, который тебя не понимает, с матерью, которая тебя мучит. Жить, смотри, за одним из этих окон, – он указал на желтый дом, – ходить в школу молча, на работу тоже молча, никогда не задавать вопросов, никогда не бунтовать и встречать эту жизнь, которая понемногу начинает затягивать тебя, увлекать за собой.

Друзья нас обогнали, но мы слышали их смех и разговоры неподалеку. Клаудио прижал меня к себе и спросил:

– Я тебе нравлюсь, Алессандра?

– Да, нравишься, – ответила я.

– Ты меня любишь? – тише переспросил он. И прижал свою шершавую руку к моей, словно хотел слиться воедино.

Я опустила голову, стыдясь лишить его поддержки: я могла бы сказать «да», Фульвия на моем месте так бы и сделала, его личность вызвала во мне непроизвольную симпатию, но прежде всего я хотела быть честной, и мне не казалось, что мои чувства были любовью. Я знала, с каким преображенным взглядом мама возвращалась домой после встреч с Харви.

Я промолчала, и мы продолжили идти молча вдвоем, пока друзья не остановились, чтобы дождаться нас и всем вместе вернуться домой.


* * *
В тот же вечер моя мать взяла меня за руку в темном коридоре у кухни и тихо сказала:

– Позже я поговорю с папой, скажу ему, что мы уезжаем. Будь с нами и, если я не попрошу тебя уйти, не оставляй меня.

Ее лицо было суровым и собранным, будто она приняла твердое решение и следовала ему. При этом в последние дни она одновременно казалась мягче обычного, покорнее, исчезли ее причудливые эмоциональные порывы, что составляли ее суть. Порой я со страхом спрашивала себя, не отказалась ли она от заветного плана, но все же надеялась, что она просто притворяется обычной женщиной – сломленной, укрощенной, заслуживающей доверия.

– Мужайся, – сказала я, легонько поцеловав ее в щеку.

Мы пообедали. Отец говорил о привычных вещах, с обычной педантичностью накручивал спагетти на вилку, и я удивлялась – он не чувствует, что должно произойти, не замечает настороженности в воздухе, которым мы все дышали. Но он был так плотно окутан своим эгоизмом, что ничто не могло до него дойти. «Глупости», – говорил он всегда, когда речь заходила о чьих-то душевных страданиях. Если же речь шла о женщине, добавлял: «Пусть идет вяжет носки».

Систа убрала тарелки, бокалы; отец и мать остались сидеть друг напротив друга, разделенные белой скатертью. Она легким движением руки смахивала крошки со скатерти, словно желая, чтобы между ними все было чисто и ясно. Когда муж собрался встать, она остановила его взглядом и сказала:

– Минутку, Ариберто, мне нужно с тобой поговорить.

Он замер, пытаясь разгадать ее намерения. Неохотно сел обратно за стол и спросил подозрительно:

– В чем дело?

Моя мать была совершенно спокойна. Сложила руки на скатерти, теперь уже чистой от крошек, и сказала:

– Через несколько дней я уеду с Алессандрой.

Мы никогда не путешествовали. Наши чемоданы – картонные и плетеные, старомодные – пылились на шкафу.

– Уедете? – переспросил он, изображая преувеличенное изумление. – И куда, если можно узнать?

– Мы уходим, – спокойно ответила мать. – Уходим отсюда.

Воцарилось молчание. Я придвинула свой стул к ее стулу, и мы вдвоем смотрели на него.

– Мы больше не хотим жить здесь, в этом доме.

– Что плохого в этом доме? Это удобный дом с выгодной арендой. Что вам в нем не нравится?

Мать колебалась, надеясь, что он поймет без лишних объяснений, по одному лишь взгляду, и избавит ее от неприятной необходимости.

Наконец она сказала:

– Мы больше не хотим жить с тобой.

Он застыл в нерешительности, оценивая серьезность наших слов. Мы сидели рядом, и мне казалось, он должен видеть перед собой двух Элеонор, одинаково твердых, одинаково решительных, всем своим существом выражавших желание оставить его.

Но мой отец несколько раз перевел взгляд с одной на другую и вдруг расхохотался. Он откинулся на стуле и отвратительно смеялся:

– Ха, ха, – повторял он, – ха, ха, ха, – и смотрел на нас, будто мы сказали что-то очень остроумное, даже комичное: – Ха, вот оно что, вы больше не хотите жить со мной, значит!

Бледная мать сказала:

– Пожалуйста, не надо так. Это серьезно.

Он продолжал смеяться. Стоял душный вечер, окна были открыты; стена дома напротив из-за жары казалась ближе. Я боялась, что все в нашем доме, в соседних домах, на улице слышат смех отца и сейчас из любопытства придут стучать в нашу дверь, чтобы узнать причину этого неудержимого веселья. Причиной были мы и тоска, терзавшая нашу жизнь.

– И как вы будете жить? – вдруг спросил он, переставая смеяться и притворяясь добродушно заинтересованным. – Как вы будете жить? – повторил он.

И это вернуло ему ощущение власти: желтый конверт, который ему выдавали в министерстве двадцать седьмого числа каждого месяца. Он считал, что этими деньгами купил не только право обращаться с нами как с прислугой или жильцами, которым сдаешь комнаты, но и право смеяться над нами, даже не трудясь задуматься, что скрывается за нашим решением.

– Ну, скажите, как вы будете жить? – настаивал он.

– Я всегда зарабатывала, – ответила мать. – Я знаю, что могу зарабатывать еще больше.

– Концертами? – язвительно вставил он.

– Да, и концертами тоже.

Отец снова рассмеялся. Когда он смеялся, рубашка расходилась на его крепкой волосатой груди. Наши слова не оставили ни царапинки на его толстой коже: уверенный в себе, он и не пытался отговорить нас. Он даже показал на дверь – вот она, в двух шагах, стоит только открыть ее, чтобы стать свободными. И все же мы оставались прикованными к белой скатерти, а он смеялся.

– Это серьезно, Ариберто, – повторила мать, пытаясь пробиться сквозь его смех. – Мы уже приняли решение.

Тогда он решил, что шутка затянулась. Резко перестал смеяться, выпрямился на стуле, изменил тон голоса.

– Вы сумасшедшие, – сказал он, жестко смотря то на одну, то на другую. – Сумасшедшие, – повторил он. – Вам нужно пройти восстанавливающее лечение, полечить нервы, попить успокоительное. Я уже говорил: у вас тут что-то не в порядке, – он поднес указательный палец к виску и, делая вид, что закручивает винт, добавил: – Тут. – Посмотрел на нас и издевательски повторил опять: – Тут.

– Не делай так, Ариберто! – взорвалась мать. – Пожалуйста, не делай так!

– Успокоительное, – повторил он.

Встал и, не добавив больше ни слова, вышел из комнаты. Потом мы услышали привычный звук захлопнувшейся входной двери.

* * *
Наступили трудные дни. Наша дружба с Челанти теперь напоминала ту теплую солидарность, ту сердечную жалостливую близость, что объединяет жертв преследуемого меньшинства.

Иногда днем, когда я делала уроки, мама заходила в мою комнату и, не называя причины, просила бросить занятия и подняться к Фульвии. Если я сопротивлялась, догадываясь, что это предлог остаться наедине с папой, она умоляюще смотрела мне в глаза: «Иди наверх, Санди, прошу тебя».

Челанти, едва увидев меня, понимали – мама отослала меня, чтобы я не стала свидетельницей тяжелого драматичного разговора. И сразу окружали меня ласковой заботой. Однажды вечером я услышала, как Лидия звонит капитану и говорит, что не может выйти из-за Элеоноры. Мне хотелось попросить ее не беспокоиться обо мне, но страх остаться одной был сильнее. Мы сидели на кровати, почти не разговаривали, ничего не делали – просто ждали, когда пройдет время, и ждать вместе было как будто легче. Напряженные, чувствительные, мы вздрагивали при каждом звуке, готовые броситься на помощь. В этом мучительном ожидании состояла наша борьба против моего отца – всеми доводами, что есть у женщин и которые мужчины не в силах понять.

Однажды, едва я вошла, Лидия взволнованно сообщила:

– Сегодня она ему обо всем расскажет.

– О чем именно?

– О Харви.

Мне стало не по себе. Я боялась, что одна отцовская ухмылка может измять, испачкать, даже разрушить прекрасную сказку, которую я тоже проживала, через мать.

– Наступает момент, когда нужно говорить прямо, – сказала Лидия. – Иначе нельзя.

– Да, – согласилась я, – но только не с папой. Папа ничего не поймет.

– Именно поэтому, – возразила Лидия. – Нужно учитывать закон.

– Какое отношение ко всему этому имеет закон? Здесь речь о чувствах.

– О! – воскликнула Лидия. – Закон никогда не думает о чувствах женщин.

– Как можно создать закон, – спросила я, – который будет по-настоящему справедлив, если ты игнорируешь то, что для женщины важнее всего?

– И тем не менее это так, – сказала Лидия.

– А у мужчин, мама? – после паузы спросила Фульвия.

– С ними все иначе. О мужских чувствах никогда не говорят. Говорят только об и… потребностях. Как бы объяснить…

– Ты хочешь сказать, – грубо перебила Фульвия, – потребности переспать с женщиной?

– Именно.

Меня захлестнуло такое острое отвращение, вспыхнул такой сильный внутренний протест, что я резко спросила:

– И об этом закон тоже заботится?

– Да, – ответила Лидия. – Когда речь о мужчинах.

По лицу разлился жар:

– А можно, – спросила я, – обойтись без этого? Это трудно, но, думаю, возможно, – я вспоминала Энея и говорила, не глядя подругам в глаза. – Но как обойтись без чувств?

Фульвия и Лидия молчали. А потом Лидия объяснила мне, как устроен закон и как по-разному он определяет значение слова «верность» – для мужчин и женщин. Она сказала, что моя мать решила признаться мужу, что любит Харви, что никогда не была его любовницей и что хочет уехать, чтобы жить честно, разделяя с ним общие вкусы и стремления.

Пока она говорила, я расплакалась. Я не плакала много лет: мама вырастила меня счастливым ребенком. Она научила меня довольствоваться малым в материальном плане и чувствовать себя богатой во всем остальном. Я действительно не помнила, чтобы плакала в детстве – разве что однажды, лет в одиннадцать, когда мне показалось, что я серьезно больна. Я призналась Систе, не желая тревожить маму. И она сказала, что я не больна, а просто стала женщиной. Не спрашивая ни о чем, я заперлась в своей комнатке, спряталась в своей узкой кровати между шкафами – моем надежном убежище – и растопила слезами комок горького унижения, который сидел у меня внутри.

– Нужно что-то сделать для женщин, – сказала Фульвия. – Дарио говорит, со временем так и будет.

– Со временем! – воскликнула Лидия. – Каждая женщина ждет, когда же это время наконец наступит, а жизнь проходит.

– Дарио уверен, что перемены будут. В Америке женщины могут голосовать и быть депутатами.

Я лежала на кровати и тихо плакала; слезы приносили облегчение. Фульвия продолжала говорить, а я качала головой, прося остановиться. Я едва понимала, что значит «депутат» и «избиратель», и совсем не стремилась ими стать. Но я не хотела, чтобы о женщинах говорили как о низших или неполноценных, для которых нужно что-то делать. Я хотела, чтобы нам позволили жить согласно нашей ранимой природе – как мужчинам позволено жить согласно их силе. Нет, твердила я, качая головой, не нужно ничего делать для нас; мы, как и они, просто по праву рождения должны иметь право на уважение.

Я плакала, и мне никто не мешал. Лидия похлопывала меня по плечу, и это было единственное утешение, которое она могла мне дать. Я взяла ее пухлую руку и с благодарностью поцеловала. Наконец она сказала: «Они, наверное, уже закончили», – и я пошла вниз. Было темно.

Я зашла на кухню, где Систа гладила белье при тусклом свете лампы. Она подняла глаза и по моему взгляду поняла мой немой вопрос: «Где они?»

– Он вышел.

– А мама?

– У себя, в темноте. Должно быть, лежит. Закрылась на ключ.

Я села за стол, где Систа продолжала старательно гладить. Утюг, двигаясь взад-вперед, обдавал меня волнами жара.

Она гладила отцовскую рубашку – с длинными широкими рукавами. Даже Систа, обычно ловкая, не могла справиться с этими рукавами.

– Что случилось? – спросила я.

– Не знаю. Твой отец кричал, твоя мама все время плакала.

– Почему?

Она помедлила и ответила:

– Не знаю.

– Ты лжешь, Систа. Я уверена, что ты не удержалась и подслушивала у двери. Что они говорили? – твердо настаивала я.

После паузы она тихо призналась:

– Я мало что разобрала, твоя мать говорила тихо. Он сказал: «Это пройдет»; а она плакала, отвечала: «Это невозможно, это никогда не пройдет», сказала: «Пока я жива». Он ответил, что все женщины…

– Что все женщины?

– Он сказал: «Все они шлюхи».

– Прямо так? Маме?

– Да, – Систа продолжала гладить, опустив голову. – А потом добавил: «Ты останешься здесь, в этом доме».

– Что еще?

– Не знаю. Он ходил по комнате, я боялась, что он меня заметит.

Утюг скользил по огромной рубашке отца. Систа молчала, а у меня не было сил допрашивать ее. Я смотрела на рубашку, ослепленная ее белизной. Мне не хотелось ни шевелиться, ни даже идти утешать маму. Я подняла взгляд на Систу: в ее неподвижном лице, в пустых глазах читалась давняя привычка к покорности.

– Что можно сделать, Систа? – спросила я ее однажды вечером.

Она ответила:

– А что ты можешь сделать? Он муж.

«Это их дело, – ответила она в другой раз. – Дело двух людей, которые поженились и должны прожить вместе всю жизнь. А жизнь длинная».

Я не хотела смиряться – и тут же, потрясенная, поняла, что уже бросаю маму, оставляю ее одну в глубокой тоске, измученную слезами, и сижу смотрю, как Систа гладит. При свете лампы большая рубашка (с круглым вырезом горловины, манжетами, очертаниями плеч) казалась живым, навязчивым мужчиной, распластанным перед нами во всю свою ширь – самодовольным, уверенным в себе. Мы внимательно следили за ним, служили ему, заботились о нем. Я видела, как черный утюг медленно скользит по белой рубашке, как по бледной коже. Утюг напоминал отвратительную пиявку. Систа вела его вокруг уже отглаженного жесткого воротника, чтобы и с внутренней стороны ткань стала безупречно гладкой. Она водила им снова и снова, упорно, с ожесточением. Казалось, черный зверь хочет впиться в шею, высосать всю кровь. И вдруг в этих резких, колющих движениях я разглядела тайный умысел.

– Научи меня гладить, Систа, – прошептала я.

Она резко подняла на меня глаза – испуганно, будто я раскрыла ее преступление. Она долго изучала меня, и ее неподвижные глаза заполнили все ее худое лицо. Наверное, она хотела сказать «нет». Но вместо этого снова провела черным острым утюгом по хрупкой белизне воротника.

– Да, – тихо ответила она. – Это то, что должна уметь каждая женщина.

* * *
Так мы дожили до двенадцатого июля – восемнадцатой годовщины смерти моего брата. Уже много лет в этот день мы с матерью вдвоем отправлялись к реке. Отец устал от этой церемонии, которая теперь, когда первая острая боль утихла, должно быть, казалась ему бессмысленной и даже нелепой. «Сегодня не могу, – сказал он в первый раз, когда мы, одетые в черное, собирались выйти. – У меня важное дело». Он будто неуклюже оправдывался за дурной поступок; мы прекрасно знали, что у него никогда не было никаких важных дел. На следующий год он снова нашел предлог, а потом перестал объясняться.

Утром двенадцатого июля моя мать позвала Оттавию очень рано. Теперь она приходила к нам довольно часто, но отец ее никогда не видел. Когда Оттавия входила своей хромающей, решительной походкой, весь дом сразу оказывался в ее власти.

В эти дни даже Энея выгоняли из гостиной – он сидел на кухне с Систой, дожидаясь конца сверхъестественной беседы. Я представляла, что все его дни проходят так: он переходит с одной кухни на другую, сохраняя наиграно серьезный и понимающий вид. Если сеанс затягивался, Систа предлагала ему хлеб с сыром. Перекусывал он с мрачным выражением лица, будто даже еда не могла его порадовать, быстро проглатывал кусок за куском, молча жевал, зажав коленями потрепанную сумку с травами и амулетами.

В такие моменты он даже не смел осматривать меня тем своим частым скользким взглядом. Он весь сосредотачивался на жадном поглощении пищи, его скрытая животная сущность проявлялась в том, как он кусал, жевал, глотал. Его голод и бродячая, унизительная жизнь в конце концов вызвали во мне что-то вроде жалости. Время почти не меняло его: тело осталось коренастым, голова – большой, а лукавое выражение лица ожесточилось под влиянием уже взрослого опыта. Он всегда носил черное.

– У меня было знамение, – сказал он двенадцатого июля. – Я увидел лицо на стене, а потом ночью явственно услышал голос: «Пиши».

– Значит, – спросила я, – ты тоже выбрал эту профессию?

– Это не профессия, – поправил он. – Это миссия.

Систа пошла подслушивать у двери гостиной, и он воспользовался этим, чтобы взять мою руку. Прикосновение его кожи глубоко взволновало меня, и я злилась, что именно такой мужчина, как он, вызывает во мне это непреодолимое смятение. В сумку, где он хранил травы и амулеты, клиенты могли положить несколько лир, яйцо, кусок хлеба. Но его не унижало это нищенское положение; напротив, он хотел всю жизнь принимать эту милостыню, хотя был здоров и силен и мог бы легко найти работу.

– Оставь меня, – резко сказала я, отдергивая руку. – Я скоро уеду, знаешь? Мы уезжаем. Ты и твоя тетя больше никогда не придете в этот дом. Возможно, – добавила я с оттенком злобы, – мы видимся в последний раз.

Эней отвратительно улыбнулся:

– Не думай об этом. Думай сейчас обо мне, – и попытался просунуть ладонь в вырез моей блузки.

Я резко оттолкнула его. И в этот момент услышала, как мама, словно спеша мне на помощь, выходит из гостиной под арпеджио металлических колечек, на которых висели портьеры.

Мы обнялись в полутемном коридоре; ее взгляд был возбужденным, почти безумным.

– Он тоже придет на встречу сегодня, – сказала она.

* * *
Под вечер мы пошли к реке, спустились к воде. Набережная уже не была такой пустынной, как в моем детстве – от моста Рисорджименто до самого Понте Мильвио тянулся ряд уродливых зеленых, желтых и голубых домов. Но здесь внизу, на берегу, все оставалось нетронутым и безмятежным; по-прежнему рос высокий тростник, в котором играл мальчик, а среди мягкой и зеленой травы виднелась россыпь маргариток.

Моя мать подошла к самому краю, наклонилась над течением, бросила цветы. Потом, не отрывая взгляда от реки, села у тростника. Ветер шевелил ее волосы; тонкий стан, казалось, колыхался вместе с тростником. «Дорогая», – страстно повторяла я про себя.

Она совсем не смотрела на меня, внимательно прислушиваясь к шелесту ветра в острых листьях.

– Ты слышишь? – прошептала она. – Это он.

Я откинулась на траву, и сырая прохлада коснулась моего затылка. Вокруг нас возникло волшебное пространство тишины и покоя: не было слышно ни голосов, ни криков. Надо мной раскинулся огромный небесный свод, а рядом Тибр лениво катил свои воды. Я чувствовала, что Алессандро действительно был здесь в этот момент: огромный, он кружил вокруг нас в плаще из воздуха; и он, мертвый, и мы, живые, стали одним мягким потоком. На небе бледно светила луна, и мне казалось, я могу сковырнуть ее ногтем. «Прощай, прощай, Эней», – говорила я. Течение реки уносило меня прочь от жестокой летописи жизни.

– Мама, мы скоро уедем, правда? – спросила я с улыбкой.

– Не знаю, – тихо ответила она. – Не думаю. Не думай больше об отъезде, Санди. Больше не думай.

Я замерла в ожидании, что сейчас она обернется и начнет смеяться надо мной, как часто делала, нежно подтрунивая над моей доверчивостью. Но в этот раз она оставалась неподвижной, серьезной. Мне стало страшно, что она может исчезнуть в любой момент и что она выбрала это тихое уединенное место, чтобы оставить меня. Оцепенев от ужаса, я села и почти закричала:

– О мама, не уезжай без меня!

Она обернулась, удивленная, и, посмотрев на меня с нежной любовью, сказала:

– Нет, Санди, – сказала она. – Не бойся. Я не могу уехать, не взяв тебя с собой. Именно поэтому я сказала тебе не думать больше о нашем отъезде. – И после паузы она объяснила: – Папа не хочет отпускать нас. Он сказал: «Уходи, если хочешь, но мою дочь ты оставишь здесь».

– Меня? – воскликнула я в изумлении. – Но почему? Нам даже нечего сказать друг другу, у нас нет ничего общего.

– Да, я знаю. Но он говорит: «Закон на моей стороне».

Она снова перевела взгляд на реку, и около ее губ появилась грустная складка. Конечно же, она сейчас разговаривает с Алессандро, беседует с ним. И вдруг я почувствовала себя чужой в их разговоре – из-за того, что во мне была часть отца, та часть, которую Алессандро отверг своей смертью. У меня были его черты – некоторые говорили, что руки, другие – что зубы. И даже моя безграничная любовь к маме не могла уничтожить эти черты, благодаря которым закон позволял ему распоряжаться мной.

Вскоре мама встала, мы поднялись по лестнице, пошли домой. На набережной было много народу: воскресенье, семьи гуляли молча, очерствевшие от постоянного совместного проживания. Они с интересом разглядывали прохожих, надеясь найти в их лицах хоть что-то, что могло бы их развлечь. Они медленно шли вдоль Тибра – границы и гордости их квартала; некоторые юноши катили велосипеды, другие поддерживали под руку девушек, доверчиво к ним прильнувших. Мы шли мимо домов, где усталые тела отдыхали, утоляли голод, когда внутренности требовали пищи; где комнаты хранили запах кожи, пота, запах еды. На набережной Меллини стояли старые дома, похожие на наш, где год за годом люди рождались, женились, умирали. Казалось, все они были похожи друг на друга, как родственники в длинной череде поколений. Я хотела бунта, но что-то сдерживало меня – может быть, печальные и добрые глаза тех, кто проходил мимо, или жалость, которую вызывала их спокойная поступь, которой они перемещались между темными событиями своей жизни.

Мама прижимала меня к себе, и казалось, будто мы вдвоем пытаемся пробиться сквозь плотный поток. Терзаемая невыразимой тоской, я называла себя жалкой эгоисткой: я любила мать, любила отчаянно, но у меня не хватало сил пожертвовать собой, чтобы освободить ее. Значит, я любила ее не так, как, по моему представлению, нужно любить. А ведь требовалось так мало – разжать руку и выпустить бабочку.

– Мама, – сказала я, – уезжай без меня.

Я сказала это непринужденно, будто речь шла о пустяке; люди шли между нами, разделяя нас.

– Нет, – так же просто ответила она. – Это невозможно.

Наступило молчание. Мимо прошла одноклассница и сказала: «Привет». Я ответила: «Привет», – и улыбнулась.

Тогда мама взяла меня под руку, чтобы никто больше не мог разлучить нас, и заговорила тихо, словно размышляя вслух:

– Я не могу оставить тебя, – сказала она. – То, что я хочу сделать, – прекрасно, и оно стало бы ужасным, если бы я поступила иначе. Я пыталась поговорить с твоим отцом честно, надеялась, что он поймет. Но он не понял.

– Он и не может понять, – ответила я.

Начинало темнеть; деревья уже полностью утонули в тени. Моя мать остановилась, мы подошли к ограждению набережной; где-то позади продолжали неторопливо гулять люди.

– Уедем, мама, – настаивала я. – Уедем сейчас, сразу, не возвращаясь домой. Папа не будет страдать, уверяю тебя: Систа останется с ним, приготовит ему обед и ужин, позаботится о его одежде. Что еще ему нужно от нас? Я уверена, он и пальцем не пошевелит, чтобы нас найти.

– Не знаю, может быть, ты права. Но это было бы очень некрасиво, нечестно. Я не хочу нечестных поступков. Весь смысл моей жизни разрушился бы. И все остальное стало бы бессмысленным, понимаешь?

Люди продолжали идти за нашей спиной; женский голос спросил: «Ты голоден, Джиджино?»

– Все потеряло бы смысл, – продолжала мать. – Даже любовь. И не потому, что я не способна нарушить жестко установленные правила. О нет, поверь, Санди, дело не в этом – и, возможно, это плохо; я уже говорила тебе: это плохо. Но я не могу примириться с посредственной духовно жизнью или с посредственной любовью. Чего стоит посредственная любовь? Города полны ею, – сказала она. – Оглянись. Многие из этих людей не задают себе ни одного вопроса, которые задаю себе я. Они живут легко день за днем, не спрашивая, зачем пришли на землю, какой смысл в их поступках. Это они создали наши бесчеловечные законы, от которых первыми же и пытаются уклониться ценой мелких компромиссов, мелких подлостей.

Я молчала, глядя на черную реку. Мне хотелось спросить, действительно ли она считает, что другие живут легко, или, может быть, в самой жизни уже заключено изматывающее, глубокое страдание, которое ничто не может облегчить. Но я была очарована ею, восхищалась каждым ее движением, гармоничным ритмом каждого ее слова.

– Я часто спрашивала себя, – продолжала она, – на чьей стороне правда: на моей или на их. Мне казалось, что я аномальна, как люди, рожденные с двумя головами или шестью пальцами. Я пыталась приспособиться к их компромиссам. Потом убедилась, что права я. Я права. Правы мы. Но они сильнее.

Мы слышали, как за нашей спиной идут люди; некоторые задевали нас, проходя мимо; вместе они образовали плотный, неодолимый поток, который удерживал нас. Нас как будто зажало между двумя враждебными реками. В водах Тибра отражались фонари, складываясь в чудовищные человеческие лица, потом течение стирало их. На противоположной стороне набережной горели огни города и звали нас к себе: казалось, это был счастливый остров, куда нам запрещено ступать.

– Уже поздно, – сказала моя мать.

Мы свернули на улицу Сципионов. Деревья здесь занимали все пространство: старые платаны своими длинными ветвями, густо покрытыми листвой и спящими птицами, закрывали небо. Дома были высокие и мрачные. Вечером люди выглядывали из окон нижних этажей, ловя редкие дуновения ветерка, просачивающегося между листьями и комарами. В некоторых окнах виднелись молча сидящие отец, мать и ребенок. За их спинами – темные убогие комнаты, в их глазах – меланхолия, как на надгробиях семей, погибших в ужасных катастрофах – пожарах или наводнениях.

Мы с матерью шли от окна к окну и чувствовали, как эти глаза следят за нами. Зажатые деревьями, домами и взглядами, мы двигались словно по низкому каменному бесконечному туннелю без просвета в конце. «Они сильнее нас», – думала я; и моя мать думала то же самое, поэтому шла быстро, с неповторимой грацией неся свою прекрасную личность вперед. Она держала меня за руку и только на перекрестках замедляла шаг, надеясь увидеть свет, найти спасение; но во все стороны расходились такие же прямые неумолимые улицы, заросшие гигантскими платанами, заполненные серыми домами и окнами.

* * *
Дойдя до этого места в своей исповеди, я вдруг испугалась, что была не полностью искренней, как намеревалась. О боже, возможно, так и есть. Это случилось, я чувствую, но как могло случиться иначе? У меня одна-единственная правда, другой правды не существует. Я говорю об образе моей матери, который рисую. Боюсь, я скорее рассказала сказку, чем правдивую хронику ее жизни. Возможно, она не всегда была столь совершенна, как я описываю, не всегда столь воздушна в движениях, гармонична в интонациях; возможно, иногда у нее вырывалось резкое слово, проявлялась мелочность, как у всех женщин. Но я не помню ничего подобного: в моей памяти она осталась именно этой редкой сказкой о грации и чистоте, с которой мне так хочется скромно сонастроить свою. Для меня она действительно была такой. Я верю, что сказка, которую мы хотим оставить о себе, и есть тайный смысл всех наших поступков, слов и – почему бы не сказать прямо – нашей жизни?

Моя мать была для меня самым прекрасным воплощением женщины. И чем больше моя собственная жизнь скатывалась вниз и с годами становилась все более унизительной, тем ярче становился мамин образ.

Наша прогулка на реку растревожила меня: я хотела сделать что-то для матери, отблагодарить ее за все жертвы, которые она со своей естественной элегантностью приносила. Я боялась, что моей безграничной преданности уже недостаточно, чтобы помочь ей. Систа, наверное, боялась того же, и мы опять растерянно смотрели друг на друга и снова взяли привычку ждать ее возвращения у окна. Систа побледнела, похудела, стала тонкой, как мама: казалось, она отдала ей нетронутый капитал своей потерянной юности, чтобы та распоряжалась им по своему усмотрению. Через мою мать она видела себя живущей с той страстной энергией, которую всегда прятала внутри. Когда мать уходила, она наслаждалась ощущением практически личного достижения, бунта, побега; но потом сразу же жалела о своих порывах. Она не могла найти себе места, пока мать не возвращалась домой.

Мы стояли у окна, и я смотрела на ее жесткий профиль, будто высеченный на монете. У нее на висках красиво лежали густые волосы; во всей фигуре чувствовалось сдержанное, сухое достоинство женщин Сардинии.

– Сколько тебе лет, Систа? – спросила я.

Она обернулась, удивленная вопросом.

– Не знаю, – сказала она потом. – Посчитай сама. Я девяносто девятого года.

– Тебе сорок? Ты ненамного старше мамы?

Не ответив, Систа снова устремила взгляд вдаль, к деревьям на улице Кола-ди-Риенцо. Я разглядывала линию ее волос у висков: густую, пышную, наводившую на мысли о ее еще молодом теле, заживо погребенном под черной одеждой, согнувшемся в изнурительной работе в таком бедном доме, как наш.

– Систа… – сказала я, прижимаясь к ней.

– Что с тобой? – резко ответила она. – Соберись. Смотри. Скоро вернется он, – она покачала головой: – Не понимаю, чем она занимается целыми днями с этим, как его.

– Я запрещаю тебе так его называть, поняла? – я сильно толкнула ее локтем. – Он не такой, как другие.

Систа искоса взглянула на меня с жалостью и снова покачала головой.

– Все мужчины одинаковы: мужчина – это несчастье, – тихо сказала она, проводя рукой по лбу, будто отгоняя дурное предчувствие. – Ее все еще не видно, – бормотала она, щурясь, пытаясь разглядеть вдали дорогой силуэт моей матери. – Не видать, не видать, – растерянно повторяла она, и ее рука дрожала на холодном мраморе подоконника.

Она вернулась позже отца и равнодушно выслушала его упреки. Рано легла спать, не сказав мне ни слова. Была пятница.

На следующее утро мать встала нервная. Сказала:

– Я не могла спать сегодня ночью. Мне все время слышался голос Алессандро, он звал меня.

Она выглядела сильно потрясенной, почти безумной.

– Тебе больше не надо советоваться с Оттавией, – мягко предложила я.

– Почему ты так говоришь? – резко спросила она. – Ты тоже теперь против меня? Ты тоже повторяешь те же слова?

Я взглянула на нее с нежным укором. День был душный, бессолнечный. Над окном, выходящим во двор, нависали грозные тучи. Дом казался еще мрачнее обычного, жарче, раскаленней.

– У нас внутри бушует гроза, нам надо успокоиться, мама.

Я начала прибираться, вытирать пыль, пытаясь обуздать овладевшую мной тревогу. Погода и климат с детства влияли на меня. Мое настроение зависело от ветра и солнца, далекий гром заставлял меня вздрагивать, будто прокатывался по моей спине.

– Я хочу успокоиться, – сказала я. – Обрести равновесие. Я пыталась с утра заниматься учебой, но не смогла.

Мать притянула меня к себе и заглянула в мое лицо, как в зеркало.

– Я хочу, чтобы ты простила меня, – сказала она. – Это моя вина. Я все сделала неправильно. Я должна была спасти хотя бы тебя.

Она снова пристально посмотрела на меня и добавила, обнимая меня за плечи:

– Ты должна спастись. В тебе есть скрытая сила, которой нет у меня.

Я смотрела на нее и не хотела верить, но она говорила правду. Во мне была – и есть до сих пор – стойкость дедов из Абруццо, сила тех, кто с детства привык в одиночку бороться с опасностями живой и неживой природы. Она видела во мне эти качества и почти завидовала им. Но не понимала, что во мне также – как и у многих из тех мест – была импульсивная жестокость, умение долго лелеять обиду и неспособность прощать.

– Я умоляла твоего отца отпустить нас. Умоляла всю ночь. Мне не следовало говорить тебе, – она слегка отвернулась, – но ты должна знать. Я надеялась сломить его упрямое решение. «Я верю, – говорила я ему, – что в браке есть момент, пусть даже один-единственный, когда нужно быть друзьями, такими друзьями, которыми могут стать только двое неродных людей». Ты как думаешь?

– Так и должно быть.

– Да, – и после паузы она продолжила тише: – Но он ничего не хотел понимать. Сказал только: «Я попрошу перевода в провинцию, поближе к моей семье, в Абруццо, там у тебя пройдут эти капризы». Именно так: «капризы». Я ответила: «Я не поеду». Он настаивал: «Ты поедешь». Повторял бесконечно: «Ты поедешь, поедешь, поедешь». Он говорил это не для того, чтобы помочь мне; он бросал эти слова, будто кидал в меня камни. «Твое место здесь», – повторял он. И я оглядывалась вокруг… О нет, Санди, мне не следовало рассказывать тебе все это…

– Продолжай, мама, продолжай.

– Я оглядывалась вокруг и видела большой черный шкаф, черный комод, мебель из его родных мест, мебель, враждебную мне с первого дня. Когда я вошла в эту комнату молодой женой, мне показалось, что меня заживо замуровали в гробнице. Между мной и этой мебелью – тайная несовместимость, война, длящаяся годами. Ты не поверишь, но я одержима этой мебелью, она годами не принимает меня, гонит прочь. Я пыталась смеяться, петь, распускать волосы, надеясь разрушить чары; но в зеркале туалетного столика, когда я сажусь причесываться, отражается большой портрет его умершей сестры, висящий над нашей кроватью.

– Тети Катерины?

– Да. Туалетный столик был ее, и она до сих пор им владеет. Ее зеркало каждый день показывает мне мое лицо искаженным, искривленным, изрезанным морщинами. Она меня осуждает, понимаешь? Идет спор между ее жизнью и моей. Ты многого не знаешь. Катерина была сильной, крепкой женщиной: муж бросил ее, когда она была совсем молодой, ушел жить к крестьянке в соседнюю деревушку. Она не считала себя ни раненой, ни побежденной – и никогда, ни разу не признавала правды: ее бросили. Может быть, она не хотела чувствовать себя униженной в своих собственных глазах. Сразу после его бегства – хотя все знали эту правду – она заявила, что муж уехал в Америку, где его ждет выгодная должность. Притворялась, что получает письма, даже денежные переводы, гордилась, что ее муж в Америке добился высокого положения. А тем временем по деревне ходила его любовница, часто беременная одним из их многочисленных детей. Но это не поколебало гордость Катерины. Вся деревня восхищалась ею. Ариберто вечно ставит ее мне в пример. Она умерла молодой и до конца цеплялась за свою храбрую ложь. Священник, исповедуя ее в последние минуты, говорил, что Бог вознаградит силу, которую она проявила в несчастье. Он думал, что утешает ее. Но Катерина, вложив последние силы в хмурый взгляд, спросила: «Какое еще несчастье?» Она не принимала сострадания даже от Бога. Очень сильная была женщина. Так и вижу ее – в разных углах моей комнаты, как она стоит там с кривой усмешкой жалости на лице.

Она побледнела и начала испуганно озираться; я чувствовала, как ее разум колеблется.

– Успокойся, мама, – умоляла я ее. – Успокойся, прошу.

– Я не такая сильная, Санди, у меня совсем нет сил, совсем нет, совсем. – Вся ее жизнь отразилась в одном незабываемом взгляде: – И потом, я люблю его, – призналась она изможденным шепотом.

Я смотрела на нее с состраданием: какие силы могли быть у моей матери в тот момент?

– Уходи отсюда, – сказала я. – Иди на виллу Пирс. Уезжай с Харви, мама. Я останусь.

Впервые я назвала это имя. Так уверенно его произнесла. Я была совершенно спокойна, я помню: пока мы говорили, я упорно начищала старое темное пресс-папье, всегда вызывавшее у меня странную неприязнь. На нем был изображен горбун с цифрой 13 в руке. Я хотела, чтобы он был чистым, блестящим. Хотела найти силы продолжать жить здесь, терпеливо чистя другие ненавистные безделушки. И освободить ее.

– Нет, – ответила она. – Это невозможно.

Она побледнела еще больше и добавила:

– Нужно отказаться.

Она отошла от меня, будто собираясь сразу идти поговорить с ним. Сняла с вешалки плащ, накинула на плечи. Позвала меня из коридора:

– Санди… Алессандра…

Я подошла. Мы обнялись:

– Уходи, – шептала я. – Уходи, мама, не возвращайся.

Она не отвечала. Она казалась такой хрупкой в моих объятиях. Она смотрела в пустоту, и ее лицо было мягко освещено. Мне показалось, она решилась. Я сама вытолкнула ее за дверь.

– Уходи, уходи, – говорила я, леденея от ужаса и обрушившегося на меня чувства одиночества. – Уходи.

Я видела, как она исчезает в лестничном пролете, потемневшем от надвигающейся грозы.

* * *
К обеду она не вернулась. По окнам хлестал дождь, затем пошел град, крупный, пригоршнями. Мы ждали до последнего, наконец я сказала:

– Она не вернется в такую погоду. Осталась обедать на вилле Пирс.

Отец посмотрел на меня с подозрением. Сцена прошлой ночи лишь усилила в нем холодную настороженность тюремщика. Не успев войти, он, думая, что мы с Систой его не видим, открыл шкаф, где висел скудный набор платьев его жены. Все оказались на месте.

– Сходи к Челанти, позвони, – сказал он. – Убедись, что она там, – добавил он, пристально глядя на меня.

Я пошла, изображая абсолютное спокойствие. Выйдя на лестницу, поднялась на несколько ступенек и там замерла, прижавшись к стене. Я хотела дать матери время скрыться. Возможно, они уже уехали на большой машине. Я пыталась представить их силуэты у окна, за которым мелькает пейзаж. Я отчетливо видела их бегущими по солнечной зеленой равнине. Мать больше не поднимется по этим ступеням, не коснется перил. Во всем теле я чувствовала острую ледяную боль.

– Да, она там, – сказала я, вернувшись. – Машина сломалась. Она вернется к ужину.

Днем отец ушел, а я села у окна, выходящего во двор монастыря. Систа несколько раз подсаживалась ко мне, пытаясь вытянуть из меня хоть слово. Я не оборачивалась: притворялась, что заснула в кресле, а внутри в это время – взрослела.

К вечеру Лидия спустилась спросить о матери; Фульвия была с ней.

– Где Элеонора? – спросила она.

– Ее нет, – ответила я, не шевелясь.

Смеркалось, в воздухе пахло сырой землей, как осенью. Вечер был похож на любой другой: из монастыря доносились звуки фисгармонии, сопровождающие вечернюю службу. И все же мне казалось, будто я первый день живу в этом доме и должна привыкнуть к новому порядку. Фульвия и Лидия молчали, глядя на двор, окутанный блестящими от дождя листьями. Затем Лидия спросила:

– Куда она пошла?

– Не знаю.

Мать и дочь сели рядом со мной ждать. Лидия устроилась на краешке стула: ей хотелось заговорить, расспросить, но она – как и я – боялась начать этот разговор. Теперь, когда стемнело, я уже не чувствовала себя такой сильной.

Вошла Систа и села с нами.

– Систа… – сказала Лидия.

– Синьора… – простонала та.

От их растерянных, печальных голосов меня бросило в дрожь. Время шло, день заканчивался, а мы все ждали.

– Чего вы ждете? – резко спросила я, поворачиваясь к трем женщинам. – Мама не вернется.

В слабом вечернем свете я видела, как их глаза с недоверием смотрят на меня, а потом наполняются ужасом.

– Она больше не вернется, – повторила я. – Она ушла.

– Она сама тебе это сказала? – спросила Лидия, быстро взяв себя в руки.

– Нет, не говорила, но я поняла по тому, как она обняла меня. Она не пришла к обеду. Она больше не вернется.

Немного помедлив, Лидия повернулась к дочери:

– Иди наверх, позвони на виллу Пирс.

Мы ждали бесконечно долго, минут пять. Фульвия вернулась и сообщила, что моей матери нет на вилле.

– Кто ответил? – спросила Лидия.

– Мужской голос.

– Это был он?

– Не знаю. Говорил очень вежливо.

– Значит, это он.

Я сказала:

– Лакеи на вилле Пирс как господа. Они тоже говорят вежливо.

Мы продолжили ждать. Лидия строила догадки.

Я повторяла:

– Она ушла, – и каждый раз, произнося эти слова, покрывалась ледяным потом.

Вдруг Систа вскочила, словно только сейчас поняла, что происходит. Подошла ко мне и спросила:

– Ты хочешь сказать, что она уехала с тем, с виллы?

– Да, – ответила я.

– Не может быть, – уверенно заявила она. – Она ничего не взяла с собой. В ее ящиках все на месте. Она даже щетку для волос не взяла.

Фульвия рассмеялась.

– У него столько денег, что он купит ей сколько угодно щеток, и рубашек, и платьев, и мехов. Разве вы не знаете, сколько денег у Пирсов?

– Какое это имеет значение? – возразила Систа. – Это же не ее деньги, и он ей не муж. Синьора не стала бы носить вещи, купленные на чужие деньги.

Это замечание озадачило меня. Может быть, мы вот-вот услышим шаги матери на лестнице, и она появится в дверях, как чудо.

– Возможно, она взяла с собой золото, – сказала Лидия.

Систа покачала головой:

– Все золото в ломбарде.

Мы снова стали ждать. Тем временем стемнело, отец скоро должен был вернуться: уже слышались шаги других возвращающихся мужчин, ключи в замках, хлопающие двери. Мы перешли на кухню. И несмотря на то, что нас беспокоило его возвращение и новости, которые придется ему сообщить, мы тут же все принялись готовить ему ужин. Лидия перебирала салат, Фульвия чистила картошку.

Систа вышла на лестничную клетку.

– Хочешь, мы останемся с тобой? – спросила Лидия, обнимая меня за плечи. В ее взгляде была нежность, и я вспомнила, как ревновала к ней. В тот момент меня утешало ее присутствие. Даже Фульвия казалась другой, не такой, какой была, когда вальяжно лежала на террасе в одном пеньюаре. Они были женщинами, и они были рядом, чтобы предложить помощь, какую только женщины могут дать женщинам. Лидия предложила пойти к ним, лечь спать с Фульвией в одной кровати.

– Нет, спасибо, – ответила я. – Я в порядке.

Тут, запыхавшись, вбежала Систа:

– Идет.

Челанти убежали, быстро захлопнув за собой дверь.

Отец вошел, сразу заглянул на кухню. Он не задал ни одного вопроса, но огляделся по сторонам, будто мама могла прятаться в углу. Хотя по таинственному выражению наших лиц он должен был понять, что мы одни. Я посмотрела на него и даже не пожелала доброго вечера, потому что вечер не сулил ничего хорошего. Помню, он сказал, что голоден и что хочет поесть как можно скорее, хотя потом мы оба почти не притронулись к еде. Была суббота, и я заметила, что от него не пахло противным бриолином.

За столом мы перекинулись несколькими незначительными фразами. Между нами зияло пустое место, перед которым Систа, как обычно, поставила на стол маленький пузырек с лекарством от анемии, которое мать принимала перед едой. Я пыталась быть сильной, но не могла посмотреть на этот пузырек и не разрыдаться, опустив голову на руки.

Систа быстро убирала со стола грязную посуду, торопясь избавиться от этой пустоты. Я взяла книгу.

Отец достал из ящика старую колоду карт и принялся раскладывать пасьянс. Он никогда этого не делал. Впрочем, я в такой час тоже редко читала. Казалось, будто мы оба пробуем новые привычки. Через открытое окно доносились звуки радио; играла песенка: Хочу уехать из Сорренто. С тех пор каждый раз, когда я слышу эту мелодию, меня бросает в дрожь: Хочу уехать из Сорренто. Я думала, что мать уже далеко, за городом, за границами знакомых мне мест; я видела две ярких фары, пробивающие густую тьму у подножия горы. Она больше не напишет, не даст о себе знать. Я думала, что вот теперь моя жизнь будет такой, какой всегда должна была быть, а прежняя окажется просто минувшими каникулами, подарком. Я не страдала; мысленно я даже напевала эту песенку: Хочу уехать из Сорренто.

Вскоре отец встал и закрыл дверь на кухню. Эта попытка изолировать меня от Систы выглядела пугающе: инстинктивно я вскочила и прислонилась к стене, защищаясь.

– Алессандра, – сказал он, – куда пошла твоя мать?

Он говорил тихо. Я не слышала у него раньше такого приглушенного, режущего голоса, похожего на клинок, взламывающий замок шкатулки. Таким голосом он, наверное, разговаривал с матерью, когда они запирались в спальне. Я не ответила и бросила на него вызывающий жесткий взгляд.

Он сделал несколько шагов в мою сторону и снова спросил:

– Где она?

Он стоял близко, совсем близко: я чувствовала противное тепло его тела. Из жилетного кармана торчал ключ от дома, где нам отныне суждено было жить вместе.

Мне не было страшно: я думала, что мать далеко и мне нужно защитить ее даже ценой жестоких страданий. Поэтому я неотрывно смотрела на него некоторое время, а потом произнесла, резко и четко, будто бросила в него нож:

– Она ушла.

– Куда ушла?

– Не знаю.

– Знаешь.

– Не знаю, – повторила я.

Я хотела, чтобы он мне поверил, тогда она показалась бы ему совсем недосягаемой.

– Куда она пошла? – настаивал он, сдерживая бессильную ярость.

– Она ушла отсюда. Она ушла. Ушла.

Он схватил меня за запястье и тряхнул. Мне хотелось, чтобы он причинил мне боль, чтобы хрустнули суставы, чтобы я почувствовала физическое страдание; я хотела, чтобы это заставило меня проявить силы, которые, как я чувствовала, уже оставляют меня. Но на самом деле он лишь слегка сжал мою руку, возможно, просто схватился за нее в поисках поддержки.

– Куда она пошла? – повторил он.

– Не знаю.

Я чувствовала, как в моей груди мчится большая машина, с визгом входит в повороты. «Быстрее, – мысленно подгоняла я ее, – быстрее». Любое промедление могло погубить нас всех: «Быстрее».

– Она больше не вернется, – яростно повторяла я. – Она больше не переступит порог этого дома.

– С кем она ушла? – тихо спросил он.

– Откуда я знаю? Она ушла.

У меня в глазах и на лице было дерзкое, вызывающее выражение: я хотела разозлить его, дать понять, что я тоже ушла – вместе с матерью, даже если закон и вынудил меня остаться.

– Ты знаешь, – сказал он. – Ты все знаешь.

Потом резко спросил:

– Который час?

Мы оба подняли глаза на большие часы над буфетом. Было без десяти десять, скоро запрут парадную, и мать не сможет войти. Все закончилось, она сбежала. Я вздохнула.

Все стихло. Соседи выключили радио, дети перестали играть. Казалось, тишина никогда не была такой глубокой: слышался лишь глухой тикающий ход часов, монотонный, неумолимый, давящий.

– Она вернется, – сказал отец. – Завтра утром я заявлю в полицию.

Он быстро вышел и направился в свою комнату, не заперев входную дверь, боясь, видимо, что этот жест разрушит последнюю надежду.

Мы с Систой встретились в прихожей. Мне казалось, у меня жар, – возможно, так и было. Я прижалась к ней, чтобы не смотреть в ее запавшие глаза.

– Она спасена, – сказала я. – Завтра будет уже поздно, правда? Он не сможет вернуть ее, она ушла.

Я представляла, как закрываются границы, захлопываются, словно высокие крепостные ворота, а она уже далеко, и большая машина мчится по свежей зеленой равнине. В желудке у меня шевелилась горькая боль.

– Она ушла, – мрачно повторяла Систа, – ушла, ушла.

И в этот момент мы услышали шаги на лестнице. Я тут же отстранилась от Систы в ужасе. Шаги приближались, становились все громче, достигли нашей площадки. У нашей двери они смолкли, и я бросилась открывать.

На пороге стояли двое мужчин в темном: несмотря на лето, они не сняли шляпы, даже чтобы поздороваться.

– Здесь живет Элеонора Кортеджани? – тихо спросил один.

Другой сжимал в руке мамину сумочку.

Я растерянно смотрела на них. Потом тихо, еле шевеля губами, сказала:

– Она умерла, да?

Тот, который говорил, серьезно кивнул. Другой подозрительно смотрел по сторонам.

Я отступила от двери, пробежала по коридору и, не постучав, вошла в родительскую спальню. Отец, услышав щелчок замка, должно быть, решил, что вернулась жена. Строгий и угрюмый, он стоял у туалетного столика и чего-то ждал.

Я разразилась истерическим смехом:

– Что я говорила? Она не вернется.

Он неуверенно, с подозрением смотрел, а я хохотала.

– Она умерла, – пояснила я. – Она убила себя.

Я увидела, как глаза отца расширяются в нечеловеческом ужасе. Потом я потеряла сознание и рухнула на пол, утонув в своем смехе, как в луже крови.

Через два дня после несчастья приехал мой дядя Родольфо. Мы встретили его в дверях, когда выходили вместе с Челанти, направляясь на похороны. Братья молча обнялись, и дядя Родольфо тут же взял меня под руку и не отпускал до самого возвращения домой. Я едва его знала, и он ни разу не написал мне за все эти годы, но он был моим крестным отцом, и я поняла, что в ближайшем будущем окажусь на его попечении.

У подъезда нас ждал консьерж, одетый с иголочки, в крахмальном воротничке и галстуке, и несколько жильцов, сбившихся в кучку; все женщины в темном. Они проводили нас взглядом, не проронив ни слова утешения, и пошли следом, направляясь к трамвайной остановке.

В трамвае я сидела между папой и дядей Родольфо – одинаково высокими, с крепкими, квадратными плечами, – и мне казалось, будто меня зажало между двух неприступных серых стен. Напротив сидели Лидия и Фульвия; синьор Челанти устроился рядом с отцом и то и дело похлопывал его по плечу. Женщины смотрели на меня с нежностью; я жила у них со дня смерти матери, но знала, что скоро предстоит расстаться и с этой привязанностью, и чувствовала, как силы покидают меня.

Трамвай, выехав с набережной Тибра, круто свернул на мост Рисорджименто. Именно там мама покончила с собой; там же, где утонул Алессандро. Мне казалось, что грохочущие колеса вот-вот переедут ее тело, раздавят его.

У дверей морга нас ждали соседи по дому вместе с Оттавией, Энеем и портнихой, которая жила напротив и шила нам одежду. Было еще рано, около девяти, и день обещал быть прекрасным; из сада при Поликлинике[15] доносился терпкий, свежий запах олеандров. Я не страдала, помню – совсем не страдала. Там же были Аида, сестра Антонио, и Маддалена, которая плакала, хотя знала мою мать лишь в лицо. Они не решались подойти ко мне из-за отца и дяди Родольфо и смотрели издали с тяжелым любопытством, пытаясь угадать границы моего горя. Но в тот момент, как я уже сказала, я не страдала.

Мы стояли у входа в морг тесной группкой. Челанти ходил туда-сюда в сопровождении старика в черном, и отец благодарил его взглядом. Вскоре появился невысокий мужчина в халате и белом колпаке.

– Сейчас вынесут, – сказал он.

Я поняла, что речь о матери.

Я не видела ее мертвой, отец не просил меня попрощаться с ней в последний раз, а если бы попросил, я бы, наверное, отказалась: я хотела сохранить в памяти живой, исполненный трепетного беспокойства образ, который так любила, я хотела помнить ее нежные глаза, ее шаг, похожий на полет. К тому же я никогда не видела покойников; я боялась, что мне станет страшно или противно; я не хотела испытывать страх или отвращение к ней. Поэтому, несмотря ни на что, у меня было ощущение, будто она не умерла, а отправилась в путешествие.

С той страшной ночи, когда она не вернулась, я жила у Лидии. Она не оставляла меня с того момента, как я пришла в себя: пока отец разговаривал с полицейскими, она давала мне нюхать уксус. Фульвия держала мою руку и гладила ее. Систа сидела на полу, сгорбившись в своем черном платье, и молилась. Отец вошел бледный, с дрожащими губами.

– Синьора, – сказал он Лидии, – вас хотят допросить, вы были ее единственной подругой. Она бросилась в реку там, где утонул ребенок. Я сказал, чтобы Алессандру не допрашивали, но, возможно, они захотят поговорить с Систой. Помните: она покончила с собой, потому что не могла смириться с потерей сына. Понятно?

У него было жесткое выражение лица, а кожа приобрела землистый оттенок. Мы, пронизанные ужасом, кивали «да, да». Отец ушел с полицейскими на опознание, Систа собрала мои простыни, одеяло, и мне постелили на полу в комнате Фульвии.

– Вот она, – сказал человек в белом колпаке, и за его спиной, на плечах грубых незнакомцев, мы увидели узкий деревянный гроб.

Меня накрыло невыносимое страдание. С тех пор как я пришла в сознание, я воображала мать расплывчатым силуэтом, парящим в воздухе. Я не могла представить ее неподвижной, запертой в этом ящике. Но жуткое зрелище убедило меня: моя сладкая жизнь кончилась. Я чувствовала себя одинокой и понимала, что больше никогда не смогу говорить о вещах, которые были так важны для нас двоих и о которых остальные, казалось, не догадываются.

Лошадь шагала медленно; мы следовали пешком, я шла между отцом и дядей Родольфо. Гроб полностью скрывало большое покрывало из красных роз, и хотя на ленте не было имени, все знали, от кого они. Конечно, отец сначала хотел, чтобы люди в черном, суетившиеся вокруг, убрали их, но потом вспомнил, что жена умерла, не сумев смириться с потерей сына, и ничего не сказал. Воздух был свежим и чистым, деревья клонились от легких порывов ветра. И постепенно в ритме шагов, провожавших мою мать, спокойную, умиротворенную под покрывалом из роз, мне послышалась тихая гармония, утешавшая меня. Мне было легче оттого, что я опиралась на руку дяди Родольфо – крепкую руку, на которую действительно можно было опереться.

Мы вошли в одну из капелл базилики Сан-Лоренцо, которую я никогда раньше не видела. Это была второстепенная часовенка, потому что самоубийцы не могут быть приняты обратно в лоно церкви. Священник вышел в траурных одеждах и окинул нас взглядом, полным жалости и подозрения, – возможно, потому, что мы были родственниками женщины, бросившейся в реку. Затем гроб накрыли черным крепом, поверх которого положили покрывало из роз.

Я оказалась рядом с Фульвией и Лидией: инстинктивно женщины встали слева, мужчины – справа от гроба, как это делают крестьяне в сельских церквях. И ощутив рядом тепло существ, подобных мне, я почувствовала, как по телу разливается боль, распирает мне грудь, заполняет меня целиком.

Священник в окружении клириков читал заупокойные молитвы. Не обращая внимания на происходящее, я смотрела поверх гроба на группу мужчин, которые серьезно его слушали, скрестив руки на груди. Они были скорее в недоумении, чем в печали; в их взглядах читался ужас перед необдуманными поступками, которые внезапно совершают женщины и в которых они смутно чувствуют себя виноватыми. Я догадывалась, что ярость этих молниеносных бунтов шокирует их, ведь они всегда были уверены: чтобы успокоить женщину, достаточно улыбки ребенка, присутствия чужого человека или просто нового платья. Консьерж несколько раз повторил, что моя мать, уходя тем утром, вежливо поздоровалась с ним: «Доброе утро, Джузеппе». Он удивленно рассказывал об этом всем. Мужчины не понимают, как женщины могут сказать «Доброе утро, Джузеппе», улыбнуться, а потом покончить с собой. Но при этом что-то связывает женщин с жизнью так крепко, что они остаются ее частью до последнего мгновения, возможно, надеясь на спасение от той силы, что заключена в них самих. Моя мать взяла с собой плащ – ожидался дождь, – сказала «Доброе утро, Джузеппе» и бросилась в реку.

Тем временем в часовне собралось немало народу. За колонной я увидела капитана, который делал вид, будто зашел сюда случайно. Я тут же схватила Лидию за руку, и она едва кивнула. Входили другие синьоры из нашего дома, взволнованные и осторожные, боясь показаться нетактичными. Некоторые плакали, и все шевелили губами, шепотом вкладывая в молитву драматическую страстность.

Их присутствие и порыв выразить солидарность с моей матерью, хотя они почти не знали ее, пробудили во мне отчаянную силу. Поэтому я еще упорнее впилась взглядом в группу мужчин по ту сторону гроба. Меня охватила яростная злоба, желание прогнать их, чтобы они оставили нас одних. Мы разделились, как два войска, готовящиеся к схватке, и между нами в этом гробу уже лежал павший.

Мою мать похоронили на коммунальном кладбище. Могильщики укрыли могилу покрывалом из роз, расправили, разгладили и подвернули края, как у простыни. Отец наблюдал за этим, больше не насмехаясь и не угрожая: его власть закончилась.

– Пойдем, – наконец решил он.

Дядя Родольфо взял меня под руку, а Челанти сказал, что в этот час трамваи ходят полупустые.

Так мы вернулись домой. Я очень устала, хотела лечь в постель, никого не видеть и заснуть. Во сне я надеялась встретиться с мамой и поговорить с ней. Но отец попросил Лидию опять забрать меня к себе на обед, потому что ему нужно было поговорить с братом. Позже меня позвали домой, и он объявил, что завтра утром я уеду в Абруццо с дядей Родольфо.

В поезде мы сидели друг напротив друга, и нам нечего было сказать – мы почти не знали друг друга. Оба притворялись, будто между нами существует близость, которая была бы естественной при такой степени родства. Но стоило ему прикрыть глаза и задремать, как я начинала внимательно его разглядывать, и точно так же, когда я начинала клевать носом, я чувствовала на себе его взгляд, пытающийся разгадать, что кроется за моей кротостью и покорными чертами лица. Он старался сопоставить мой образ с тем портретом, который, должно быть, нарисовал ему брат. Я открывала глаза и улыбалась, показывая, что не противлюсь его взгляду.

– Сколько тебе лет? – вдруг спросил он.

– Семнадцать, – ответила я. – В апреле будет восемнадцать.

– Сколько классов ты окончила?

– Перешла в третий класс лицея.

Он удивился:

– Ты продолжаешь учиться?

– Конечно, а что мне еще делать?

– Учиться шить, штопать.

– Я умею, – сказала я. – И готовить тоже.

– О-о! – он погрозил мне в шутку пальцем. – Бабушка устроит тебе экзамен, вот увидишь…

Я ответила, что, скорее всего, провалюсь, потому что умею лишь самое необходимое. Мне казалось, этого достаточно. Добавила, что люблю учиться, что мне нравится литература и поэзия. Я дала понять, что собираюсь как можно скорее получить диплом, чтобы зарабатывать на жизнь.

Мои намерения, похоже, удивили его.

– Зачем? – спросил он. – Ты красивая девушка, скоро выйдешь замуж, будешь заниматься домом и детьми.

Он улыбался, произнося эти слова. Несмотря на неприятную миссию, которую он должен был выполнить по отношению ко мне, я с первой встречи почувствовала к нему инстинктивную симпатию. Он казался мне искренним человеком, и его простая внешность внушала доверие: в его глазах и руках не было той мягкости, которая у человека вроде моего отца выдавала скрытую чувственность.

– Может, Ариберто прав, – продолжал он, понизив голос. – Если бы у твоей матери было много детей, у нее не оставалось бы времени играть на пианино. Вся беда, говорит он, была в этом.

Я испуганно отодвинулась, мне хотелось выпрыгнуть из поезда на ходу. До этого момента я покорно подчинялась происходящему и воспринимала отъезд как естественное следствие: все, что связывало меня с домом на улице Паоло Эмилио, исчезло вместе с матерью. Систа накрыла пианино белой простыней, и оно стало похоже на привидение. В доме стояла та удушливая атмосфера, которую моя мать могла рассеять одним жестом или словом. Поэтому, когда отец объявил, что мне предстоит срочный отъезд, я испытала облегчение. Фульвия и Лидия рыдали, прощаясь со мной, и вместе с ними плакало мое детство, моя юность, все, что было Алессандрой до этого момента. Плакало окно, лестница, кран, из которого я умывалась холодной водой по утрам, двор и стена у входа, к которой Эней прижал меня, а я поняла, что такое мужчина. Видя, как Фульвия и Лидия измучены страданиями этих дней, я ласково утешала их, повторяя, что так лучше, с отцом я бы жить не смогла.

Перед отъездом я зашла к нему попрощаться. Было еще рано, и в полутьме я подумала, что он еще в постели, потому что он не собирался провожать меня на вокзал. Я открыла дверь в комнату, осторожно повернув ручку, и увидела его сидящим на стуле, уже полностью одетого, в пиджаке и галстуке. Он сидел, широко расставив ноги, ссутулившись, одна рука лежала на столике; в холодном свете, льющемся из окна, он казался стариком, лишенным всяких желаний и энергии.

Отец обернулся и, увидев меня в дверях в черном платье, заплакал.

– Нора, – тихо проговорил он, – Нора, Нора… – повторял он с тоской, глядя на меня и, возможно, ища в моем лице ее черты.

За все эти годы я ни разу не слышала, чтобы он называл ее этим ласковым именем. Содрогнувшись, я попыталась отстраниться от такого проявления их близости.

– Я пришла попрощаться, папа, – резко сказала я.

Он кивнул, подтверждая, что готов и к нашему расставанию тоже. В открытое окно влетали те самые крики ласточек, которые я слышала в детстве, когда вставала пораньше, чтобы пойти с Систой к причастию. Я пыталась удержать этот звук в голове, сохранить его в памяти вместе с воздухом моего счастливого детства.

В поезде я притворялась спящей, чтобы восстановить тишину внутри себя и снова услышать те резкие, свежие, пронзительные голоса ласточек. Но у меня не получалось – возможно, из-за стука колес. Я могла лишь с трудом вообразить их.

Дядя Родольфо дотронулся до моей руки, думая, что я задремала:

– Ты устала, да? – ласково спросил он, видя, как я с трудом открываю глаза. Потом ободряюще улыбнулся: – Через несколько минут будем на месте.

* * *
Бабушка ждала нас в столовой, сидя в кресле. По бокам, словно два черных крыла, стояли тетя Виоланта и тетя София.

– Иди, иди сюда, Алессандра, – сказала Бабушка. – Не бойся.

Но я боялась. Бабушка оказалась очень высокой старухой, с крупным лицом, массивным носом и осанкой большого животного. Жест, которым она подозвала меня, вобрал в себя весь воздух в комнате. Она восседала в широком кресле, обитом белой тканью, и ее плечи возвышались над спинкой. Голос, возможно из-за акцента, напоминал отцовский.

Я медленно ступала по широким черно-белым плиткам. Подталкиваемая вперед дядей, я подошла вплотную и остановилась прямо перед ней.

– Поцелуй руку, – прошептал он мне на ухо.

Рука была большая и холодная, как у статуи.

Когда я поднялась, мы посмотрели друг на друга. У Бабушки были черные, блестящие, как у отца, глаза, но в них светилось врожденное достоинство, которого у него я никогда не замечала. Она разглядывала меня, быстрым и точным взглядом оценивая мой рост и ширину бедер.

– Ты не похожа на Ариберто, – заключила она.

– Нет, – ответила я, и мой голос затерялся в этой огромной комнате с высокими потолками. – Я похожа на маму.

Воцарилась ледяная тишина, как только я произнесла это слово. Но его было достаточно, чтобы ко мне немного вернулись силы. Я огляделась: белые полотняные занавески, белые стены делали эту комнату похожей на большой монастырский зал.

– Здесь хорошо, – пробормотала я, хотя мне казалось, будто я нахожусь среди мертвых; а может, именно поэтому.

– Да, – сказала Бабушка. – Это удобный дом. Я здесь родилась, и твои тети тоже. Здесь родился твой отец, твой дядя Родольфо и бедная тетя Катерина, которая теперь на небесах. Здесь родился твой кузен Джулиано, сын Виоланты, – пояснила она, указывая на тетю справа. – И ты должна была здесь родиться, но твоя мать не захотела: предпочла клинику в городе. А теперь и ты приехала.

Я кивнула и попыталась улыбнуться, но Бабушка, как я позже заметила, никогда не улыбалась. Она продолжала смотреть на меня, и я вся буквально съеживалась под одеждой.

– Ты худая, – сказала она. – Болела в детстве?

– Нет, – ответила я. – Только корь и грипп.

– Это не в счет. Может, слишком быстро росла. У тебя нет ни груди, ни бедер. А ведь тебе уже семнадцать, да? Нужно будет вызвать доктора. Такой грудью нельзя кормить.

Я покраснела, почувствовала слабость и боль в основании шеи: я ощущала присутствие дяди Родольфо за моей спиной, и мне казалось, будто Бабушка сорвала с меня лиф.

– Возьми стул, Алессандра, – сказала тетя Виоланта.

Я была рада выполнить приказ, наклониться, показать свою покорность. Потом меня спросили, не хочу ли я есть или пить; и тети, чтобы принести мне булочку, поднялись из кресел и покинули картину, на которую я смотрела.

Они тоже были высокими, но, даже двигаясь, не могли затмить массивную фигуру Бабушки. Одного ее жеста хватало, чтобы направить их от шкафа к буфету. Тем временем дядя Родольфо исчез, понимающе кивнув мне на прощанье, и я осталась среди этих незнакомых женщин делать вид, что мы близкие люди.

– Ешь, – приказала Бабушка. – Макай булочку в вино.

Я ела, стараясь сосредоточиться на этом действии и не испачкать платье. Мне казалось, что я тоже умерла, как моя мать, и попала в тот самый загробный мир, который мы часто пытались представить вместе.

– Я верю, что мы будем жить снова, – говорила мама. – Что начнем новую жизнь, такую же, как эта. Хотела бы я сохранить память о прожитых днях.

Так и было, как она сказала. Когда я упоминала маму или дом в Риме, Бабушка и тети делали вид, будто не слышат.

– Мама никогда не пила вина, – заметила я, чтобы проверить снова. И снова никто не отреагировал, как будто я не произнесла ни звука.

Я медлила, откусывая маленькими кусочками. В смятении спрашивала себя, что буду делать после. И что буду делать потом до вечера, и завтра. Завтрашний день казался мне мрачным, пугающим. Я думала, что до вечера еще как-то продержусь, но не дольше. Не представляла, как вытерплю неделю или месяц. И все же смутно понимала, что вернуться назад невозможно. Мое прошлое – это не Рим, не город, не дом, а моя мать. Но она умерла.

– Теперь иди в свою комнату, – сказала Бабушка. – Тетя София проводит тебя. Можешь отдохнуть, если хочешь, позже я позову тебя молиться с нами перед ужином. Не забудь взять четки.

– У меня их нет, – сказала я.

Бабушка вопросительно посмотрела на меня:

– Хочешь сказать, оставила их в Риме?

– Нет. У меня их нет, я ими не пользуюсь.

– Значит, твоя мать никогда не водила тебя в церковь?

– О, иногда водила: мы слушали музыку.

Бабушка замолчала. Сидеть рядом с ней было все равно что сидеть у подножия большой горы, и я буквально терялась в этой долине одиночества. Мне хотелось рассказать ей, как я молюсь, сидя у окна, как через Оттавию мы говорили с Алессандро и другими душами в чистилище. Но она не поняла бы.

После долгой паузы она пообещала, что завтра ко мне придет священник.

– Теперь ступай, – приказала она.

Я уже собиралась повиноваться, когда дверь открылась и появилась тетя Клариче.

Это была крошечная старушка ростом с десятилетнего ребенка, улыбчивая, мягкая и белая, как безе. Ее лицо выглядело по-детски изумленным. На руке у нее висела крошечная табуретка, под стать ей самой.

– Я хочу посмотреть на девочку, – сказала она. – На кухне сказали, что она приехала.

Она подошла, с любопытством разглядывая меня.

– Я Клариче, – добавила она, хихикая и грозя мне пальцем, словно сообщала удивительную новость. – Я тетя Клариче.

Бабушка пояснила:

– Это моя сестра.

– Какие у тебя красивые волосы, – сказала тетя Клариче. – Как у Элеоноры. Когда она приезжала сюда, то всегда мыла их и сушила на солнце. София завидовала, – добавила она с детской злорадностью, – потому что потеряла волосы из-за тифа. Элеонора разрешала мне сидеть с ней на террасе. Она была добрая, Элеонора. Давала мне деньги на конфеты. Можно мне булочку? – спросила она, скорчив гримаску, и уселась на табурет.

Она получила булочку и принялась жевать, больше не обращая на меня внимания. Бабушка жестом отпустила меня, и тетя София повела меня в мою комнату. Дом был очень большим: чтобы пройти из одной комнаты в другую, требовалось пересечь узкие темные коридорчики, где легко было споткнуться о ступеньки. Комнаты располагались на разных уровнях и были изолированы друг от друга, как монашеские кельи: узкие, толстые двери едва пропускали одного человека. В моей комнате был только шкаф, столик, стул и железная кровать.

– Дождь, – сказала тетя София. – Лучше закрыть окно.

Она объяснила, что в этой комнате в детстве спал мой отец.

– Здесь я должна была родиться, да?

– Возможно, – ответила она с улыбкой.

Она посмотрела на меня, предлагая союз – как мне показалось, искренне:

– Надеюсь, тебе здесь понравится. Отдохни немного, разложи вещи. Потом спускайся.

Едва оставшись одна, я бросилась к окну и распахнула его. Лил сильный дождь, между небом и землей дрожала блестящая пелена. Окно, выкрашенное в серый, было узким и длинным и доходило до пола из красной плитки; вместо подоконника – серая решетка, высотой почти до груди. Дом стоял на холме в центре поселка и возвышался над остальными домишками, сбившимися в кучу, прижавшимися друг у другу будто для поддержки. Между домами вместо улиц и переулков шли широкие каменные тропы, истертые ногами крестьян и ослов. Рядом лежала небольшая долина с пересохшим ручьем, а напротив возвышался холм, частично возделанный, но в основном голый, с редкими желтыми лужайками и камнями то тут, то там. Справа, за следующими холмами, виднелась высокая и величественная гора, которая, как я позже узнала, называлась Маелла.

Вскоре весь пейзаж, очистившись от железных туч, быстро таявших под дождем, засверкал, как сталь. Сияющий туман поднимался к небу, белый, как бенгальский огонь, а зелень деревьев стала яркой и чистой. Повсюду журчала вода: казалось, дом окружен веселыми ручьями, хотя шумели просто водосточные желоба. Запах мокрой земли пробудил во мне воспоминания о тех днях, когда мы с матерью гуляли после дождя под радугой.

– Мама, – прошептала я. – Мама, спаси меня, забери отсюда.

Комната с голыми стенами напоминала тюремную камеру, над кроватью висело распятие. Я открыла шкаф, и две вешалки, качнувшись, зловеще стукнули о дерево. Столик был покрыт зеленоватой скатертью, потертой и пахнущей плесенью. Жить в этой комнате означало иметь лишь самое необходимое для выживания, день за днем. Напротив меня Христос – пригвожденный к железному кресту над железной кроватью – показывал на своем примере, что нужно принести жертву и предаться страданию. Я попала в ловушку, меня заперли, как пленницу, как Антонио.

– Антонио… – прошептала я, – Антонио, – и опустилась на колени у окна, прижав лицо к решетке.

Это имя сразу принесло мне облегчение и покой. Мне даже показалось, что Антонио, далекий и никогда не виденный, – единственное, что осталось у меня от прежней жизни. «Не забывай меня», – сказала Фульвия, когда мы обнялись перед моим отъездом. Она отвела меня попрощаться с террасой, с комнатой, где мы играли, когда я впервые пришла к ним. «Сколько лет прошло, боже мой, – вздохнула Лидия. – Я тогда только познакомилась с капитаном… – И, ослабленная горем из-за смерти подруги, растрогалась, вспоминая себя, свое прошлое. – Какая трагедия! – воскликнула она, вытирая глаза. – Ах, как мучительна любовь! Горе тебе, если увижу тебя влюбленной, Фульвия, и тебе, Алессандра, горе. Вы должны быть свободны, счастливы, выйти за богатых… Как жестока любовь!» Мы молчали, делая вид, что принимаем предложенную нам судьбу. А внутри сгорали от желания познать эту самую любовь, что ведет к слезам и смерти.

«Не следовало мне поощрять ее, – говорила Лидия с мокрым от слез лицом. – Надо было сказать: „Не встречайся с ним, одумайся, у тебя семья“. Я поступила плохо, это моя вина…»

Но через несколько мгновений, воспользовавшись кратким отсутствием мужа, она пришла сообщить, что Клаудио ждет меня на лестнице.

Я пошла к нему без энтузиазма, потому что не любила его, но с того дня, как мы гуляли на Монте-Марио, он следовал за мной, покорный и верный, как тень. Я никогда не спрашивала себя, была ли это настоящая любовь; иногда мне казалось, что он любит лишь возможность искать и находить себя, возможность, которую я ему дала. «Нельзя, – говорил он, – никогда нельзя говорить с родителями. Надо притворяться, что у тебя нет других мыслей, кроме еды, учебы, сна. Если попытаться объяснить им, что иногда не спишь ночами из-за проблем и что часто единственное решение, к которому ты приходишь, – это самоубийство, они начнут ругаться и угрожать. Мой отец стукнул бы кулаком по столу: „Чего тебе не хватает?“ – сказал бы он. Не понимая, что не недостаток чего-либо, а наоборот, все во мне – и хорошее, и плохое – ставит меня перед таким выбором. Я думаю, ругая нас (и тем самым запрещая делиться с ними сомнениями и неуверенностью), родители инстинктивно защищаются от обязанности помогать нам их разрешить. Потому что они уже знают, что решения нет, или, по крайней мере, сами они его не нашли. Им не хватает сострадания. Но ты, Алессандра…» Он смотрел на меня как на чудесное видение, парящее на расстоянии, которое он не мог преодолеть, или, вернее, не хотел преодолевать, чтобы оставить меня непознанной тайной.

Едва выйдя на лестницу, я сразу увидела его глаза, переполненные тревогой. Я протянула ему руку, стоя на верхней ступеньке, неподвижная, как статуя.

– Видел? – сказала я безнадежно, намекая на все, что произошло в эти дни.

– Ох!.. – ответил он с тоской и бессилием в голосе.

– А теперь я уезжаю, – добавила я.

– Можно тебе писать? – робко спросил он.

– Не стоит, – после паузы ответила я. – Не думаю, что это обрадует моих родных.

Тогда он предложил присылать открытки, подписанные «Клавдия».

– И ты мне отправляй открытки, хотя бы иногда, – добавил он с легкой дрожью в голосе.

Лестница уже погрузилась во тьму, и гармония ее спирали наполняла меня нежностью и бесконечной тоской. Я ждала, что при мысли о расставании с этими ступенями, которые еще два дня назад оживляла своими легкими шагами моя мать, меня пронзит острая боль. Шум воды, струящейся в фонтанчике во дворе, напоминал мне грохот телеги, увозившей ее.

Наконец Клаудио сказал:

– Знаешь, я сдал. Получил восемь баллов по философии.

– Молодец, – ответила я.

– В октябре, – добавил он, – пойду в университет. Медицина. Тебе нравится?

– Да. Не знаю. Я больше ничего не знаю.

Он не сводил с меня глаз: рассматривал каждую деталь, словно хотел украсть ее, сохранить и разглядывать в мое отсутствие.

– Одну вещь я хочу, чтобы ты знала, Алессандра. Я буду ждать твоего возвращения месяцами, даже годами. Всегда.

Последнее слово он произнес почти сердито. Потом взял мою руку, сжал на мгновение и убежал, не оглядываясь. Я осталась стоять в темноте, цепляясь за холодное железо перил.

А сейчас я точно так же цеплялась за решетку окна, выходящего на холм и величественную громаду Маеллы. Я разглядывала свое отражение в стекле, затемненном серой ставней. Видела мягкие очертания своего тела на полу, белые руки на темном платье. Хотела понять себя, допросить.

Но дверь открылась, и я отпрянула. Это была тетя Виоланта, худая, в длинном черном платье.

– О, ты лежишь на полу, Алессандра? – сказала она.

У нее был мягкий голос. Я не двигалась и смотрела на нее растерянно, потому что ее появление внезапно вернуло меня в реальность, к которой я не была готова.

– Ты даже не распаковала чемоданы, – сказала она. – Понимаю. Тебе не хочется оставаться. И все же придется. Трудные дни, да? Понимаю. Потом привыкнешь, потому что на самом деле все дни трудные. Тебе повезло приехать сюда, в деревню. Бабушка даст тебе несколько дней, чтобы освоиться в доме и познакомиться с людьми, потом заставит работать. Что ты умеешь делать, Алессандра?

– Ничего, – резко ответила я.

Прошло столько лет, а я все еще вижу, как лицо тети Виоланты передернуло, будто от удара. Она замолчала; потом вдруг комок обиды, сжавшийся у нее внутри, разжался, и она ласково ответила:

– Я знаю, что это неправда. Ариберто часто писал, что ты умеешь готовить, убирать дом…

– Я хочу учиться, – тихо и зло сказала я. – А в следующем году – поступить в университет. У меня полный чемодан книг.

– Если ты этого хочешь, – ответила она, – никто не запретит, по крайней мере, я так думаю. Но, возможно, скоро ты сама передумаешь. Город отсюда так далеко, что иногда кажется, будто его и нет. А день в деревне короток: начинается со звоном колоколов и вот сейчас – слышишь? – со звоном колоколов уже заканчивается.

Я вскочила и подошла к ней, умоляюще сложив руки:

– О, тетя Виоланта, пожалуйста, умоляю, разреши мне учиться, ты не должна мешать…

– Я?! – удивилась она. – Я здесь ни при чем, Алессандра. Нужно, чтобы ты сама этого хотела, поняла? Сама. Сопротивляться трудно. В ритме дней есть что-то усыпляющее, и постепенно, не желая того, мы поддаемся. И оказывается, что нет времени, больше никогда и ни на что нет времени. Видишь? – подтолкнув меня за плечи, сказала она. – Уже пора вечерней молитвы.

Из кармана она достала четки с грубыми, табачного цвета бусинами и протянула мне. Лестницы в доме были освещены слабо, как и проходы, коридоры, шершавые пористые ступени.

– Смотри, – остановившись на мгновение, сказала она, указывая на картинку с изображением бабочки. – Это я нарисовала в юности. Когда была в твоем возрасте. Когда была невестой.

– А потом ты перестала рисовать?

– Нет, потом я нарисовала еще несколько сказок для Джулиано.

– А потом?

– Потом не было времени.

Сделав мне знак молчать, она осторожно открыла дверь.

Бабушка сидела в столовой одна и, казалось, спала: глаза были закрыты, руки покоились на подлокотниках. Она даже отдыхала выпрямившись, как величественная лошадь. Кресло передвинули, и теперь она сидела напротив большого черного полированного шкафа. Мне показалось странным видеть ее в таком положении, но я не осмеливалась спрашивать – лицо тети Виоланты вновь стало строгим и бесстрастным.

– Ты дала четки Алессандре? – спросила Бабушка, не открывая глаз, и, получив подтверждение, вернулась к своей медитации. Мы сели позади нее на стулья. Затем вошла тетя Клариче, устроилась рядом со мной на своей крошечной табуретке и, лукаво подмигнув, показала мне карман, полный слив. Вошли две служанки, опустились на пол; следом еще две женщины, пришедшие продать свой товар и случайно оказавшиеся на кухне в это время. Наконец появилась тетя София в накинутом на голову платке и открыла шкаф.

В шкафу был алтарь. Тетя София зажгла свечи, и из темноты постепенно проступило черное, суровое лицо Мадонны Лоретской. Все опустились на колени, и я последовала примеру; лишь Бабушка осталась сидеть, будто между ней и небом существовал договор о равенстве. Она запела молитву, и я присоединилась – вместе с остальными.

Уже смеркалось, единственным источником света в большой комнате стало трепещущее красноватое пламя свечей. Я ошеломленно разглядывала окружающих людей, не знакомых мне еще несколько часов назад, а теперь молчаливо и сосредоточенно затягивающих меня внутрь своего механизма, которому, как я уже догадывалась, будет легко поддаться. Тщетно пыталась я воскресить в памяти прошлую жизнь, остроумные шутки Фульвии, доброту Лидии. Из прежнего я узнавала лишь хмурое лицо тети Катерины на дверце распахнутого черного шкафа – такое же, как на фотографии в комнате моих родителей. На этой дверце, в черных, почти одинаковых рамках, висели портреты всех покойников семьи. Там были и суровые старухи, и девушки с широко раскрытыми от ужаса глазами; у одних тяжелые черные косы обвивали лоб, у других были редкие светлые волосы; но всех их объединяли массивные черты лица и пышная грудь. Мужчины рядом с ними казались вялыми и покорными: именно эта грудь, несомненно, властвовала над ними, сковывала их, в ней была мощная, незыблемая сила жизни из поколения в поколение. В старости лысые, в юности безбородые и растерянные, в студенческих или военных костюмах, мужчины выглядели побежденными на этой зловещей стене. Я представила портрет моей матери рядом с изображением тучной старухи, недавно умершей от удушья, вызванного ожирением. «Нет, – твердила я про себя, – нет, нет». Я чувствовала, как мать мягкой аурой обнимает меня и ее силы сливаются с моими. «Попробуйте сломить нас», – бросала я вызов коленопреклоненным родственницам, тете Катерине, пригвожденной к черной дверце.

Когда служба закончилась, я заметила в глубине комнаты дядю Родольфо, дядю Альфредо (мужа тети Виоланты) и его сына Джулиано. Все трое смущенно разглядывали меня – в своем доме, среди своей мебели, своих привычек.

Дядя Альфредо поцеловал меня, хотя видел впервые. Джулиано подал руку, влажную и дряблую, как у священника. Позвали к столу: Бабушка поднялась, и я впервые увидела ее во весь рост. Она была выше моего отца, выше дяди Родольфо – она едва помещалась в дверях, и потому мне показалось естественным, что ее стакан – самый большой, доверху наполненный вином. Она ела обильно, демонстрируя, вопреки возрасту, здоровый аппетит. Первой блюдо подавали ей, а потом сразу передавали дяде Родольфо, дяде Альфредо, затем Джулиано, который накладывал себе с жадностью и следил, чтобы не пропустить ни одного лакомого кусочка. Тетя Виоланта выбрала для меня лучшее; остальное доставалось ей и тете Софии.

В этой просторной комнате мебель, казавшаяся в нашем римском доме грубой и неуклюжей, обретала благородство, заметное с первого взгляда; на фоне белых льняных занавесок черные одежды женщин и их волосы казались еще чернее. Мы ели молча, как в церковной трапезной, и я старалась сохранять естественное выражение лица, но из-за отсутствия привычки бывать в чужом доме вся превратилась в настороженное любопытство. Я наблюдала за дядей Альфредо, изучавшим меня украдкой. Он, как дядя Родольфо и отец, не выглядел на свой возраст. Это часто поражало меня в мужчинах с юга: у всех нежный румянец на щеках, влажные довольные глаза, ослепительно белые зубы. Кроме того, они, казалось, тщательно ухаживали за ногтями, которые им удавалось сохранить розовыми, тогда как у женщин они быстро желтели и грубели.

Рядом со мной сидел Джулиано: он был в рубашке с короткими рукавами, и его голая рука лежала на скатерти, то и дело касаясь моей. Каждое такое прикосновение ощущалось словно ожог крапивы, оставлявший на коже раздражение.

– Вы ровесники, – вдруг сказала тетя Виоланта. – Джулиано чуть старше, но вы совсем не похожи, хотя и двоюродные брат с сестрой.

Мы повернулись друг к другу, чтобы рассмотреть, и я увидела, что в нем соединилось все, что мне не нравилось в мужчинах. Он не был уродлив, у него тоже были чудесные глаза, характерные для мужчин этой семьи, но выглядел он неряшливо, глядел насмешливо, хитро; волосы растрепаны, лицо покрыто красными прыщиками, а главное – руки, о, его руки были ужасны: корявые, неуклюжие, пятнистые от зимних обморожений кисти, тяжелые предплечья испещрены шрамами и царапинами.

– Нет, не похожи, – сказала Бабушка.

Желая быть любезной, я преодолела отвращение и обратилась к Джулиано:

– Чем ты занимаешься?

– А чем мне заниматься? – ответил он. – В деревне живу.

– Не учишься?

– А зачем? Мне же не идти в священники.

– Мне тоже, – попыталась я пошутить. – Но я учусь.

– Видно, тебе нравится время терять, – резко заключил он.

Я замолчала. Острый, строгий взгляд Бабушки перемещался с Джулиано на меня, оценивая нас. Теперь, спустя столько времени, я осмелюсь сказать, что ей нравилось стравливать нас, как двух петухов, чтобы узнать, кто сильнее. Я не ответила, и, кажется, Бабушка зачла это в мою пользу.

Тем временем мужчины встали, не дожидаясь, пока мы доедим фрукты. Дядя Родольфо вышел во двор, а дядя Альфредо ходил вокруг, разглядывая меня; его взгляд скользил по моей шее, углублялся в вырез, поднимался по ногам, затянутым в черные чулки. Я чувствовала, что должна оставаться неподвижной, покорно подставляя себя этому взгляду.

– Ты устала? – спросила тетя Виоланта, заметив мою бледность.

– Нет, спасибо, совсем не устала.

– Тогда за работу, – сказала Бабушка. – Будешь вязать чулок?

– Я не умею, – прошептала я.

– А подрубить край? – терпеливо продолжала она.

– Да, подрубить могу, и очень хорошо.

Мы вчетвером сели в круг, и тетя Виоланта развернула большую белую простыню.

– Вот, займемся этим. Каждая свой край.

– А я? – покачиваясь на табуретке как ребенок, спросила тетя Клариче. – Мне без дела скучно, дайте и мне работы.

– Нельзя, Клариче, – строго сказала Бабушка. – Садись в угол и смотри.

– Тогда я буду петь, пока вы работаете.

– Хорошо, – кивнула Бабушка. – Спой что-нибудь во славу Девы.

– Я сяду рядом с Алессандрой, – сказала она, и я улыбнулась ей. В ее зеленоватых глазах стояла прозрачная влага, как у детей.

– Пой, – попросила я.

– О Мария, лоно из роз… – начала она.

Мы склонились над белоснежным полотном; одна Бабушка держала простыню на своей высоте, и потому казалось, что мы шьем у ее ног, как в наказание. Это удваивало мою старательность: я шила быстро, полностью сосредоточенная на этом действии. Игла скрипела, протыкая плотную ткань: звук походил на крик, на рыдание. Скрипела она и под пальцами тети Виоланты, и под сильными пальцами тети Софии; Бабушка шила медленнее нас, спокойно двигая своими мраморными руками. Пальцы болели, как болели в детстве колени, когда я подолгу стояла на церковных службах, но я не сбавляла темпа стежков, как и тогда не садилась отдохнуть: боль приносила сладостное изнеможение. Лица тети Виоланты и тети Софии вызывали у меня нежное волнение. Я вновь чувствовала себя собой посреди этих привычных женских движений, и моя душа струилась среди них, как ручей в знакомых берегах. Кругом царила приятная тишина. Лишь из соседней комнаты изредка доносились мужские голоса, прерываемые громким смехом.

– Что они делают? – спросила я, отрываясь от шитья.

– А что им делать? – пожала плечами Бабушка. – В карты играют.


* * *
Первые дни в доме Бабушки были для меня очень тяжелыми: никто никогда не упоминал о смерти моей матери, все настолько игнорировали этот факт, что я начала сомневаться – не выдумала ли я ее, чтобы жалеть себя. Мир, в котором я жила в Риме, больше не мог мне помочь, и я с трудом привыкала к новому, строгому, непонятному порядку, частью которого теперь должна была стать.

Раньше я была уверена, что обладаю замкнутым, ничем не примечательным характером. Я привыкла жить отраженным светом, в лучах симпатии, которую моя мать вызывала у окружающих. И думала, что кажусь совершенно незначительной – в том числе потому, что испытывала трудности в выражении чувств.

В Абруццо же все считали меня необычной и эксцентричной, а удивление, которое вызывало мое поведение, было – и я отлично это понимала – пропитано упреком. Бабушка дала мне долгий период свободы и отдыха: чтобы оправиться от путешествия, как она выразилась, и акклиматизироваться. Но эта свобода, которой я поначалу пользовалась с восторгом, стала невыносимой, как только я поняла, что она дана лишь для того, чтобы получше меня изучить. Каждое мое движение, каждое слово превращались в признание. Порой мне хотелось взять свои слова обратно, но родственники уже завладевали ими, безжалостно приписывая их моему характеру.

Смирение, с которым я встретила исчезновение матери и расставание с папой, в рамках строгих здешних обычаев было признаком твердого и упрямого нрава. Никто не мог и предположить, насколько мне была неприятна ежедневная компания отца. И никто, кроме Бабушки, не догадывался, какое утешение мне приносила возможность впервые в жизни жить в единении с природой.

По утрам я вставала рано и посреди огорода уже видела Бабушку с длинной палкой в руках. Этой палкой, чтобы не двигаться с места, она управляла сбором урожая. Женщины в широких цветных юбках, ярко выделяющихся на зеленом фоне, сгибались над грядками. Тишина была совершенно не похожа на городскую: в этой тишине слышалась песня соловья, рисовавшая серебристый узор в прозрачном воздухе. Под ярким утренним солнцем сияло все: листья на ветру, небольшой ручей неподалеку, изумруд холмов, каменистые склоны Маеллы.

Хозяйство было небольшое, но богатое овощами, что свидетельствовало о заботливом и тщательном уходе. Сразу за усадьбой начинались небольшие рощи и луга – с неровным контуром из-за каскадного ландшафта горной местности. В лесу росли дубы и клены, листья которых осенью окрашивались сначала в коралловый, а затем в кроваво-красный цвет. В полном уединении я разговаривала с деревьями, склонялась над незнакомым цветком, зачарованно рассматривала изящный узор листа. По скудости этих строк никто никогда не сможет понять, какой восторг охватывал меня в те моменты и как глубоко я чувствовала жизнь и природу. Порой в прекрасной тишине я слышала, как соловей приветствует меня с верхушки ветки; или, сидя на траве, чувствовала, как пятно солнца падает мне на колени, словно спелый плод. Однажды днем я уснула среди корней старого дуба, как в уютной колыбели.

– Тебе нравится деревня, Алессандра? – спрашивала Бабушка, видя, какая я возвращаюсь с этих прогулок. – Тебе нравится жить в деревне? – повторяла она, склоняясь, чтобы вырвать сорняк и скрыть интерес, с которым она задавала этот вопрос. Любой ее вопрос всегда был похож на вопрос, заданный на Страшном суде. Я молчала, а она смотрела на меня – и я выдерживала взгляд. Это был жесткий, волевой взгляд, но в те моменты я понимала, что Бабушка любит меня.

* * *
В душные послеобеденные часы, когда тишину нарушал лишь крик петуха и колокольчик коровы, я училась. В окно сквозь ажурные ветви акации проникал мягкий зеленоватый свет и заставлял меня склонять голову над столом; в эти часы мне было трудно сосредоточиться. А вечером в моей комнате горела лишь тусклая лампа с бахромой из бусин, и мне приходилось засыпать без книги. Когда я впервые задумалась об этом, мне показалось, что я вижу первый признак отречения, о котором предупреждала тетя Виоланта. К тому же те немногие книги из скромной маминой библиотеки – романы и сборники стихов, – которые я привезла с собой из Рима, скоро должны были закончиться, хотя читала я неторопливо и часто перечитывала целые главы. Кроме того, мне нужны были учебники.

Я решила поговорить с дядей Родольфо. Он казался мне единственным человеком, на которого я могла рассчитывать: возможно, такое впечатление у меня сложилось из-за острых дискуссий, которые он вел посредством меня с Бабушкой и другими женщинами дома. Впрочем, мне льстило, что мое присутствие подогревало эти дискуссии.

Я навещала его в кабинете почти каждый день. Он сидел там часами, ожидая, не зайдет ли за советом какой-нибудь крестьянин. Но его контора была лишь видимостью, и он сам понимал это и смеялся: в реальности Бабушка никогда не позволяла крестьянам доходить до него.

Эта комната мне нравилась; более того – завораживала меня: она походила на кабинет старого нотариуса, и в ней совсем не чувствовался монастырский дух, висящий в остальных комнатах дома. Лампа под зеленым абажуром излучала спокойный, приятный свет. Высокие книжные шкафы закрывали стены, а за стеклами стояли толстые тома в пергаментных переплетах. Дядя Родольфо сказал, что это латинские книги и старые правовые кодексы моего деда, который служил в деревне юристом. Однажды он показал мне большой пыльный фолиант, сказав, что это наша семейная книга. Не без гордости он добавил, что наш род известен на протяжении многих поколений, что наши предки были честными людьми и все умерли достойной смертью. В этих словах мне почудился намек на мою мать, и я покраснела, уязвленная. Но тут же поняла, что дядя Родольфо не хотел меня обидеть. Чтобы разрядить атмосферу, он взял меня под руку и показал изображение большого ветвистого дерева в рамке – наше генеалогическое древо. Потом он помог мне найти мое имя, спрятанное среди молодых побегов.

Это дерево, такое мощное, напоминало самого дядю Родольфо, и я сказала ему об этом. Он рассмеялся, обнажив крепкие белые зубы. Затем ответил, что сравнение не совсем точное, ведь у него нет детей.

– Почему ты не женился, дядя Родольфо? – спросила я.

Он замолчал, устремив взгляд в окно и щурясь от света. Я чувствовала, что в этот момент он перебирает в памяти события своей жизни, и почтительно молчала.

– Кто знает… – наконец сказал он, завершая этими уклончивыми словами свои размышления. Затем добавил с горькой улыбкой: – Некоторые ветви увядают, чтобы другие росли сильнее.

Его сдержанность тронула меня: грубые, резкие черты его лица смягчились застенчивостью, которую я угадывала в его душе. Мы были одни, связанные крепким и глубоким чувством взаимной симпатии, которая у меня переходила в нежность. Я разглядывала охотничьи ружья на стене, его кепку, патронташ, две трубки – все говорило о вкусах одинокого и простого человека. На потертом сукне письменного стола лежали старые вещи, которые он не решался выбросить из своей жизни: футляр для часов, пресс-папье в виде льва, календарь с надписью «Воспоминания».

Тем временем дядя развернул передо мной большую таблицу, где наше родовое древо было изображено в виде геометрических фигур. Пары братьев висели, как чаши весов. Их многочисленное потомство напоминало грабли. Рядом с моим отцом, Ариберто, стояла девичья фамилия матери, и я видела ее саму, запертую среди этих линий, со светлыми волосами, собранными в пучок на затылке, испуганную, бледную, как тогда в лодке. Молча дядя Родольфо поставил крестик рядом с ее именем и написал дату. Чуть ниже в пустоте одиноко висели мое имя и день рождения.

* * *
Чтобы поговорить с дядей Родольфо, я выбрала послеобеденное время, когда Бабушка и тети были на винограднике. Дом погрузился в тишину, и просторные неуютные комнаты наполнились первым октябрьским холодком. Кабинет же был теплым и уютным. Дядя сидел в своем старом кожаном кресле, а я – напротив него, по другую сторону столика. Он подпирал подбородок рукой и внимательно слушал, глядя на мое лицо, освещенное лампой. Возможно, его удивляло мое оживление: впервые за долгое время я вышла из состояния апатии, в котором жила, следуя установленному другими распорядку дня.

Уже несколько недель Бабушка поручала мне несложные домашние дела – те, что, по ее мнению, лучше всего отвечали моему характеру и способностям. В основном это были организационные задачи, и я не могла не заметить, что за холодностью моих черт и движений только она одна разглядела скрытую способность к управлению. Однажды, помню, мне нужно было спуститься в погреб, чтобы распорядиться принести несколько бутылей с вином.

– Мне нужны ключи, Бабушка, – сказала я.

Она замерла, пораженная моей просьбой.

– Ключи? – переспросила она удивленно.

Долгие годы никто не осмеливался просить у нее ключи, и моя смелость застала ее врасплох. Она посмотрела на меня и, кажется, увидела в моем лице не только осознанность, но и решимость, которая и заставила ее сдаться. Медленно отодвинув в сторону передник, она отстегнула от пояса большую связку ключей. Я протянула руку. Она еще мгновение поколебалась, затем сказала:

– Держи, – и в ее голосе прозвучали нотки, которых я раньше не слышала.

Звук шел из самых глубин, из ее нутра – таким голосом, представлялось мне, говорят с возлюбленным.

Я растерянно взяла ключи, сверкавшие в полумраке коридора. Они были холодными, тяжелыми, и мне казалось, будто, принимая их, я чем-то жертвую – подобно послушнице, склоняющей голову для пострига. Я стремительно спустилась в погреб и, когда вернулась наверх к Бабушке, едва переводила дыхание.

– Держи, – сказала я, возвращая ключи.

Мне казалось, будто я выиграла сражение.

Дядя Родольфо слушал меня серьезно, вглядываясь в мое лицо. Потом с легкой улыбкой, которая сперва показалась мне насмешливой, достал из кармана купюру в сто лир и протянул ее мне.

– Это на тетради, – сказал он. – Когда понадобятся еще деньги, скажи мне. А список книг подготовь – я выпишу их из Рима.

Переполненная благодарностью, я вскочила, чтобы обнять его, но испугалась, что это покажется бесцеремонным, и удержалась.

– Спасибо! – воскликнула я. – О, спасибо, спасибо!

Мне нравилось быть связанной с ним тайной, целью которой было мое спокойствие и счастье.

– И вот что, – продолжил он вполголоса, подзывая меня жестом. – У тебя есть карман?

Удивленно кивнув, я показала ему передник, который была на мне.

– Подойди сюда, возьми это. Носи всегда с собой.

Я посмотрела на предмет, который он вложил мне в руку: это был красный коралловый рог.

– Спрячь в карман, никому не показывай. В наших краях много сглаза и порчи. Особенно пригодится, если не хочешь остаться незаметной среди ветвей, – добавил он с улыбкой, указывая на наше генеалогическое древо.

Увидев свое имя, затерянное среди листьев, я почувствовала, как у меня перехватывает дыхание. Вокруг моего имени теснились другие, и я вспомнила слова матери, сказанные незадолго до смерти:

– Нет свободных людей, никто не свободен. Свобода кончается через несколько часов после рождения, когда нам дают имя и прикрепляют к семье. С этого момента мы уже не можем вырваться, освободиться, стать по-настоящему свободными. Большое здание ЗАГСа – наша тюрьма. Мы все втиснуты в эти книги, раздавлены, раздроблены; и молодые женщины, и маленькие дети. Наш путь отслеживают, регистрируют, контролируют. Куда бы ты ни пошла, люди, которые пишу эти книги, будут преследовать тебя.

Я завороженно смотрела на таблицу, где мое имя было зажато между именем Джулиано и именем кузины, умершей в детстве. Мне хотелось стряхнуть с себя эти навязчивые ветви, освободить себе дорогу. Но листва, скрывая меня, также и защищала. Семьи, которые я знала в Риме, нельзя было сравнить с прекрасным деревом. Но с тех пор как я оказалась в Абруццо, я чувствовала, что у меня, как и у этой сосны, корни уходят глубоко в землю, и понимала, что это связано прежде всего с тем, что я – женщина. Из-за этого мне казалось, что все чего-то ждут от меня – чего-то, что еще не оформилось в моем сознании, но что, к своему ужасу, я уже инстинктивно предчувствовала. Я проводила рукой по своей маленькой, едва округлившейся груди и вспоминала неподвижные лица женщин, которые каждую ночь смотрели на меня с черной дверцы алтаря, и их пышную, торжествующую грудь. Я была той ветвью дерева, по которой течет сок, белый, как молоко растений. «Нет, – твердила я про себя. – Нет».

И искала спасения в мыслях о матери. Память о ней вызывала во мне тщеславное честолюбие, какое испытываешь, обладая дворянским титулом. Я украшала себя ею, гордилась. И Бабушка позволяла мне это: ввиду твердости характера, которую я проявляла, она прощала мне эту невинную манию. Порой, когда мы собирались на кухне или в зале, я начинала рассказывать шекспировские истории, которые рассказывала мне моя мать в детстве. Тетя Виоланта откладывала иглу, и ее красивое, правильное лицо трепетало, следя за развитием сюжета. Тетя София, напротив, работала усерднее, делая вид, что не слушает. В финале тетя Клариче всегда хлопала в ладоши.

– Как хорошо ты рассказываешь! – восклицала она. – Это правдивая история?

– Нет, – сухо отвечала Бабушка, опережая меня. – В жизни такого не бывает.

Я пыталась возражать, припоминая исторические факты, чтобы доказать, что, например, семья Малатеста действительно жила в Римини и потому трагедия могла иметь реальную основу.

– Нет, – твердо возражала Бабушка. – Не упорствуй, Алессандра. Когда выйдешь замуж, сама поймешь, что это все выдумки, небылицы.

– Я не хочу этого понимать, Бабушка.

– Все равно поймешь.

Из-за высокого роста Бабушки спорить с ней казалось невозможным. Я звала на помощь мать, но ее образ рядом с Бабушкой был так хрупок, что не мог дать мне надежной опоры. К тому же я узнала, что Бабушка, когда меня не было рядом, называла мать «эта несчастная», и остальные следовали ее примеру. Это слово, обращенное к самому дорогому для меня существу на свете, причиняло мне острую боль. Я не могла смириться с тем, что оно звучит в доме. Поэтому я решила поговорить с Бабушкой откровенно. Это было вечером, перед чтением молитвы. Она сидела в своем большом кресле, а я стояла, но все равно не могла сравняться с ней ростом.

– В этом слове нет ничего оскорбительного, Алессандра, – ответила она, немного подумав. – Оно выражает лишь сострадание и жалость.

– Я не хочу, чтобы ее жалели, – резко сказала я. – Она предпочла смерть компромиссам, на которые многие женщины легко соглашаются. Я не знаю, что вы здесь о ней думаете, что нашептали вам священники. Моя мать никогда не делала ничего дурного (пойми меня, Бабушка), ничего, чего можно было бы стыдиться.

Бабушка посмотрела на меня со смесью удивления и одобрения. В ее глазах мелькнула та едва уловимая искорка, с которой, как я уже говорила, она часто поддразнивала меня, как петуха.

– Я верю тебе, Алессандра, – спокойно ответила она. – Ты говоришь, и я верю. Но даже после твоих слов, а может, именно из-за них, я продолжу считать твою мать несчастной. Это несчастье – не уметь владеть своими инстинктами, своими реакциями. Владеть своей жизнью, в конце концов. Несчастье – иметь такой характер.

Ледяным тоном, словно возводя между нами непреодолимую преграду, я сказала:

– У меня такой же характер, как у нее.

Я заметила, что это задело ее, потому что ее лицо побледнело, но она тут же взяла себя в руки, черпая уверенность в пристальном взгляде, которым окинула меня.

– Неправда, Алессандра. Кажется, я уже достаточно тебя знаю: это неправда. И ты ошибаешься, считая свою мать необыкновенной женщиной. Необыкновенны те женщины, которые не позволяют увлечь себя…

– Унести течением… – перебила я, следуя своей мысли.

– Пускай, если тебе так больше нравится. Которые остаются твердыми, которых поток не сможет вырвать с корнем, как слабое деревце. Я, – добавила она, скривившись, – не питаю к ним снисхождения. Женщины живут вопреки своему характеру и природе, своим чувствам и порывам, а потому должны быть очень сильными. Мужчинам не нужно заставлять себя быть сильными: им по жребию выпала их сила, как нам – наша слабость. Впрочем, мужчины никогда и не испытывают искренних порывов. А если испытывают, то просто следуют им, вот и все, – с досадой добавила она. – Мужчина пал на войне – он герой. Даже если его героизм был неосознанным. Ах! – воскликнула Бабушка, ударив рукой по подлокотнику кресла и выпрямившись во все величие своего роста. – А сколько раз женщина должна сознательно умирать в своей жалкой повседневной жизни?

Эти слова она произнесла таким страшным голосом, что я слышу его даже спустя годы. В тусклом свете сумерек ее глаза сверкали. И, слушая ее, я испытывала такой же неудержимый страх, как в день моего приезда.

– Нет, – бормотала я, качая головой. – Нет, Бабушка, нет, нет…

– Иди сюда, – сказала она серьезным тоном, который, наверное, считала нежным. – Быть женщиной – прекрасно. Женщины владеют жизнью, как земля владеет цветами и плодами. Цветы живут недолго, как и ясный утренний свет. Но посмотри, как он прекрасен вечером. Это ошибка – думать, что у жизни можно что-то отнять. Это жизнь всегда требует от нас, и мы всегда должны ей отдавать.

За окном расстилалась знакомая мне теперь до мелочей сельская местность, и закатный свет, одновременно нежный и печальный, вызывал у меня желание заплакать. Мягкость этого часа и гармоничные очертания гор вселяли в меня мучительную тоску.

– Бабушка, – позвала я, ища поддержки в охватившей меня растерянности.

– Дочка, – ответила она, положив руку мне на голову.

В комнату вошли тети и служанки, чтобы читать молитвы. Расставляя стулья, поднося святую воду, зажигая свечи, они молча ходили взад-вперед мимо меня в своих длинных темных юбках, и их шаги опутывали меня, словно невидимые нити. Я не могла не восхищаться меланхоличной гордостью их движений, повторяющихся изо дня в день и державших их в плену. По спине пробежал холодный озноб. Мне хотелось вырваться, закричать и убежать, и все же инстинкт толкал меня стать частью этого молчаливого, трудолюбивого порядка. Я чувствовала в себе призвание двигаться в том же ритме, отказавшись от любой страсти и любого риска. Я опустилась на колени и весь свой пыл вложила в молитву. Мой пыл не иссякал никогда.

* * *
По вечерам, когда мы еще сидели за столом, к нам часто приходили родственники. Наше родство было широчайшим: в Абруццо даже троюродных и четвероюродных считают близкими. Визиты участились с моим приездом, поскольку все – хотя и не показывали этого – страшно хотели познакомиться со мной, увидеть, как выглядит дочь безумной женщины, покончившей с собой из-за любви.

Все сразу же стали называть меня по имени, обращаться на «ты» и без всяких формальностей, которые должна была предполагать хотя бы видимость вежливости, просили подать стакан воды, пепельницу или стул. Стоило мне отвернуться, как родственники начинали внимательно разглядывать меня, задерживая взгляд на каждой детали моего скромного наряда. Чаще всего приходили парами, но иногда мужчины были одни, объясняя, что жена занята ребенком, болезнь или капризы которого не позволили ей прийти. Мужчины этой деревни остались в моей памяти веселыми, добродушными и щедрыми. Если они приходили одни, то осмеливались принести мне в подарок фрукт или булочку, украденную из буфета и наспех спрятанную в карман. Они охотно шутили, ловко показывали карточные фокусы и в непринужденной беседе часто вспоминали безобидные эпизоды своей холостяцкой жизни. Когда же они приходили с женами, то лишь говорили: «Добрый вечер, Алессандра», а те, что постарше, похлопывали меня по плечу, желая выказать свою благосклонность и сочувствие печальной истории моей жизни. Такое поведение задевало меня, но я не смела показать свое недовольство.

Мне ошибочно казалось, что все мужчины были невысокими, а их жены – статными и внушительными. Мужчины собирались группкой, чтобы поговорить, а женщины, довольные тем, что остались одни, украдкой наблюдали за ними внимательными взглядами. Все они, как и Бабушка, редко улыбались, и если я иногда позволяла себе легкую радость, на меня тут же смотрели с укоризной. Они всегда носили черное, отчего казалось, будто они пребывают в вечном трауре. Разговоры, в основном о повседневных делах, прерывались вздохами и комментариями о тяготах жизни матери и хозяйки.

Визиты стали длиннее после того, как дядя Родольфо купил новое радио, ловившее даже самые дальние станции. Уже и в этих краях начали распространяться слухи о скорой войне. Для меня это слово не имело четкого значения: предыдущая война была до моего рождения, и когда отец, служивший в санитарных частях, упоминал о ней, мне казалось, что он хвастается, пытаясь показать себя участником легендарного события. Помню, что никак не могла понять, как ведется война и откуда у солдат хватает смелости хладнокровно идти в атаку, зачастую даже толком не зная причин. Поэтому я стала читать газеты, но политические статьи быстро утомляли меня, и я не могла дочитать их до конца. Впрочем, новости в газетах всегда подавались так, чтобы не вызывать тревоги. Крестьяне, завидев меня, откладывали трубки и спрашивали:

– Вы же из Рима, синьорина, скажите, правда, что будет война?

Я отвечала, что давно уехала из Рима и, судя по газетам, все хорошо. Тогда они успокаивались и возвращались к работе. Только женщины сомневались и переспрашивали: «О чем вы говорите?», хотя все было совершенно ясно.

Их природное чутье делало их подозрительными, и они пытались уловить истинный смысл слов, казавшихся безобидными.

Тетя Виоланта, глядя на Джулиано, сообщала вполголоса:

– Уже приходят повестки.

Когда крестьяне получали повестку, они приходили прощаться с Бабушкой. Они были молоды, и в их глазах читалась мучительная нерешительность.

– Говорят, пошлют в Африку, – повторяли все.

Бабушка ободряла их, уверяя, что это прекрасное путешествие: они увидят новые земли и скоро вернутся, потому что война, конечно, обойдет наш край стороной. Они улыбались доверчиво и растеряно и говорили:

– За нас все решают в Риме.

Улыбались и мужчины, приходившие каждый вечер слушать радио; казалось, они столкнулись с чьей-то внезапной прихотью, мотивов которой до конца не понимают, но которая представляется им безобидной.

– Разве поймешь, чего они там хотят в Риме? – говорили они.

В их тоне не было неприязни – скорее, снисходительная терпимость, словно по столице гулял легкий ветерок безумия. Они чувствовали себя соучастниками шутки, которая не повлечет последствий.

– В Риме люди чудаковатые, но не злые.

А я, вспоминая Рим, думала об этих людях, которые ходили на работу, возвращались домой, ели, спали и снова шли на работу.

– Люди в Риме недовольны, – говорила я, вспоминая мрачные вечера, когда тьма опускалась во двор.

Но они продолжали улыбаться, качая головой.

– Ну и зачем им теперь война? – спрашивали женщины.

– Кто ж знает, – отвечали мужчины. Потом добавляли шутливо: – Время от времени им хочется что-нибудь сделать. Может, сойдет и это.

Они смеялись, и их смеху хотелось верить. Женщины сначала сомневались, но в конце концов тоже поддавались, соглашаясь с удобной мыслью, что разбираться в этих темных делах политики и войны – мужская обязанность. Постепенно и я прониклась их уверенностью: вокруг царил мирный покой, луна освещала поля и родные деревья – казалось, в мире не могло быть зла. Сангро весело катила свои воды у подножия Маеллы[16], уже покрытой снегом. Скоро Рождество. Я смеялась: да, конечно, сойдет и это. Я не знала точно, что конкретно мы имеем в виду, но хотела, чтобы вокруг царили мир и радость, ведь я была молода и впереди меня ждала череда долгих лет и интересных событий. Мы провожали гостей до дверей, душевно прощались. Я настойчиво отгоняла мысли об Антонио, которые в последнее время вызывали у меня мучительное чувство вины.

* * *
И еще одна мысль терзала меня в те дни: об условиях жизни обитателей деревень и маленьких городков, подобных тому, где жила я. Из моего окна было видно, как поселок спускается в долину, к ручью. Это была груда камней, среди которых, казалось, невозможно было найти приют, и только дым из черных труб выдавал присутствие людей.

Мне сразу захотелось побродить по узким улочкам между этими лачугами. Но радостное любопытство, которое во мне всегда пробуждают новые люди и пейзажи, быстро угасло. Дома были сложены из грубого камня, без штукатурки, и ни один не стоял на ровной, надежной поверхности. Они цеплялись друг за друга, и их крыши складывались в ступени: так они карабкались по склону горы, спасаясь от ветра и лютых зимних холодов. Летом же известняк раскалялся, и жители пеклись в своих домах, как хлеб в печи.

Широкую долину окружали холмы и горы, смыкающиеся в круг. Горы розовели или желтели в зависимости от часа дня и в лучах солнца казались добрыми и приветливыми. А на их склонах, разделенные долинами и ручьями, ютились другие жалкие поселки, похожие на грибы или бородавки, из центра которых, как крик, поднимались колокольни.

С тяжелым сердцем я заглядывала в двери этих лачуг, осматривала их изнутри – темные, закопченные пещеры. Сквозь узкое окошко проникало немного света, и на грубом подоконнике цвела герань в банке. А почерневшие от дыма кухни, несмотря ни на что, сохраняли благородство, которое я позже узнавала в каждом доме и каждом человеке в Абруццо. И, невзирая на нищету и лохмотья, в которых ходили женщины и дети, в этих стенах стоял лишь приветливый запах черного дуба, готового сгореть в огне. Скажу больше: этот запах был особенностью поселка, который пах как большой дровяной сарай, – крепкий аромат даже летом напоминал о печи и снеге.

Из-под черных платков выглядывали смуглые, усталые лица женщин. Они разглядывали меня, и всё – моя походка, жесты, светлые волосы – вызывало у них удивление.

– Добрый день, – говорила я с улыбкой.

Они никогда не улыбались в ответ, просто говорили: «Заходи», – не спрашивая, почему я проявляю интерес и внимание. Я понимала, что им было все равно. Они смотрели на меня с жалостью, будто я, совершающая прогулки с собакой, еще не знала, какими страшными жерновами перемалывает женщин повседневная жизнь. Я спрашивала их о мужьях, которых редко встречала в поселке в хорошую погоду.

– Они до устали работают в поле, – отвечали женщины, но без гордости или жалости: потому что усталость – это суть работы, а в работе – хлеб.

Однажды я услышала, как одна женщина добавила с презрением:

– Ну да! Летом они работают. Тяжела работа на земле, тяжелее, чем дома. Дом защищает, земля убивает. Но зимой мужчины спят у огня, курят трубку и отдыхают. А мы нет. Дети рождаются и зимой, поленту варить надо и зимой. Земля отдыхает, дом – никогда, – в последней фразе звучала нотка подавленной, накопленной ненависти.

Потом, после паузы, она добавила:

– И мы тоже идем работать в поле, когда приходит жатва или посев. Идем работать, когда приходит война. Война – мужское дело. У меня было три мужа, – она говорила спокойно, без смущения, которое испытала бы любая городская женщина, сообщая такие подробности. – Первый погиб в Африке, второй – в Испании. А теперь, – она резко повысила голос, – посмотрим, куда пошлют умирать третьего.

Я знала, что она молода, но вокруг ее рта, на лбу, у глаз виднелись морщины, похожие на борозды в камне. Кожа грубая, как у Систы. И как у Систы, у нее не было возраста. Она снова вышла замуж несколько недель назад, но все продолжали звать ее «вдова Мартина». Я сидела и смотрела, как она месит тесто для хлеба. Засученные рукава обнажали сильные, мускулистые предплечья, как у молодого мужчины. Руки, сжимая и растягивая мягкое, липкое тесто, двигались яростно, порывисто, выдавая в этом движении ее истинные чувства. Мне вдруг вспомнилось, с каким ожесточением Систа водила утюгом по отцовской рубашке.

– Что вы будете делать? – тихо спросила я.

– А что мы можем сделать? – ответила она, энергично раскатывая тесто. – Они там, в Риме, а мы здесь. Желаем мира и ждем. Ждем и благодарим Бога, что не нам решать, когда начинать войны, когда рассылать повестки. Нам только работать в поле. Остальное – дело образованных, тех, кто газеты читает, книги читает.

Казалось, она обращалась лично ко мне, поэтому я быстро ушла и больше не заглядывала в дома, не здоровалась с женщинами. Мне стало казаться, что это я решаю, отправить ли третьего мужа Мартины на смерть.

* * *
Я попыталась поговорить об этом с дядей Родольфо. Теперь я часто спускалась в его кабинет: объединенные кругом света от одной лампы, я читала, он писал. Прерывая чтение, я поднимала глаза на стену и видела единственную фотографию – его на фронте, бравого солдата, с ногой на камне, скрещенными руками, лихими усами. Я связывала эту удаль с иллюзиями, которые он, должно быть, питал в молодости: что фортуна и женщины благоволят к нему. Если бы он погиб на войне, оставив после себя лишь это изображение, все сказали бы: «Какая жалость, вся жизнь была впереди, сколько всего он бы мог сделать». А теперь он стал немолодым человеком, живущим в старом доме, в глухом уголке Абруццо, вел учет арендаторов в толстой книге и, как я знала, безоговорочно подчинялся матери, которая отдает ему указания одним жестом.

Размышляя о его судьбе, я начала бояться за свою; я не хотела, чтобы она тоже угасла, чтобы я так же легко смирилась с посредственностью. Меня бросало в дрожь при мысли, что моя сила может быть лишь видимостью, как на фотографии дяди Родольфо; возможно, и меня сломят, ведь мне не хватает твердости, чтобы сопротивляться. Кроме того, я понимала, что у меня нет никакого жизненного опыта: одиночество избаловало меня, и большая часть моих знаний была, по сути, лишь книжной, почерпнутой из литературы или от матери, превращавшей любое событие в сказку.

– Я всегда буду молодой, – говорила она. – Мы всегда будем молоды, – успокаивала она меня в радостном возбуждении.

Возможно, дядя Родольфо думал так же, когда позировал, поставив ногу на камень. Теперь моя мать умерла, а у дяди Родольфо, когда он записывал что-то в счетной книге, под подбородком повисала дряблая складка.

– Ты тогда был счастлив, дядя Родольфо?

– Когда? – удивился он, поднимая голову от бумаг.

– Тогда, – ответила я, указывая на фотографию.

Он повернулся, следя за моим жестом, и сказал:

– Тогда – да. Это было прекрасное время, самое лучшее в моей жизни. – Он улыбнулся, глядя в пустоту, словно вновь видел перед собой людей, места, образы, и эта улыбка сразу сделала его моложе. – Но не только потому, что мне было чуть больше двадцати, хотя это само по себе важно. В нас тогда была естественная вера в людей, доброжелательность, чувство солидарности с ближним, и это позволяло нам легко смеяться, открыто радоваться, быть довольными, свободными от сомнений и подозрений…

Он вдруг замолчал, словно испугавшись, что сказал лишнее, и даже бросил на меня быстрый взгляд, чтобы проверить, какое впечатление произвели его слова.

– А теперь… – тихо сказала я, – больше никто не доволен, да?

– Да, теперь, кажется, никто не доволен.

Он снова опустил взгляд на бумаги. Казалось, он продолжал размышлять над моим вопросом, потому что снова посмотрел на меня, пытаясь угадать, что скрывается за ним. Я не решалась углубляться в причины этого недовольства, но стоило мне вернуться мыслями в прошлое, как я понимала, что оно окружало меня с детства – густое, непроницаемое, тяжкое. И никто не осмеливался говорить о нем, даже мы с Фульвией, даже когда оставались на террасе наедине, даже когда обсуждали самые скабрезные темы. Дядя Родольфо не хотел, чтобы я продолжала этот разговор, и просил меня об этом смущенным, робким взглядом.

– Нельзя говорить, что мы недовольны, правда?

– Нет, – ответил он, качая головой. – Этого никто не говорит. Я и сам никогда не говорил до нынешнего момента. Мне жаль, что ты первая задаешь мне этот вопрос, потому что ты принадлежишь к поколению, очень далекому от моего. И вам некоторые вещи покажутся непонятными. Но в свое время, когда я вернулся с войны, они отражали нашу уверенность, нашу смелость, тогда было естественно так себя вести. После всех рисков и лишений, которые мы перенесли, нам казалось, что мы имеем право навязывать другим нашу жизнь, нашу силу, наш закон. Нет, вы никогда не сможете понять, как все это казалось естественным – тогда. Здоровым, простым, беззлобным. Нам было немногим больше, чем тебе сейчас: мир, казалось, начинается с нас, с нашего страшного опыта. Тогда… – он снова указал на портрет. – Потом я вернулся сюда, в деревню, заперся в этом кабинете и занялся своей личной, внутренней жизнью. Даже влюбился, – добавил он с застенчивой улыбкой. – Долгая история. Одним словом, я заперся в кругу своих интересов – дом, земля, семья, – растерял всю уверенность, всю заносчивость, и, кроме того, должен признать, повседневная жизнь лишила меня энтузиазма, стерла ощущение причастности к тем вещам, которые остались в далеком прошлом, в эпохе уже утраченной. Другие заперлись в конторах, женились, завели семью. Никто больше не говорил с жаром о тех вещах, как раньше. А тем временем эти вещи менялись, преобразовывались, разрастались – и именно наше молчание сделало их такими огромными. А теперь… – и он развел руками.

Он смотрел на меня, ожидая приговора или оправдания. А я не совсем понимала, на какие вещи он намекал, но догадывалась, что он говорил о трудности достижения идеалов, которые мы перед собой ставим, о трудности жить, о безграничной, безнадежной трудности, которую я всегда предугадывала в нотках отчаяния, сопровождавших мои редкие моменты радости. Мне было очень мало лет, я была ребенком, но уже успела познакомиться с меланхолией на лицах женщин, выглядывающих во двор; я видела, как мужчины уходят рано утром из дома, возвращаются поесть, опять идут в контору, снова едят, устало падают в постель и, одурманенные, засыпают; я знала, какой унизительной машиной была жизнь мужчин. «Деньги кончились», – говорят жены. Дети смотрят широко раскрытыми глазами, в которых читается настороженность. «Я позабочусь», – отвечают мужчины и снова идут на улицу, встревоженные, изможденные. Тем временем происходят некоторые вещи, и мужчины должны думать прежде всего об этих вещах. Но мужчины больше не сильные, свободные люди – они главы семей. Что может семья перед лицом этих вещей?

Во мне бушевало неудержимое желание выполнить какую-нибудь опасную миссию и этим риском искупить свою вину, истоки которой были мне неизвестны, но болезненные последствия которой я уже ощущала. Я была свободна, одинока, я могла рисковать всем, даже жизнью. Я убегу ночью в этом черном платье, которое теперь ношу постоянно, и после долгого, изматывающего путешествия доберусь до Рима. Город остался в моей памяти белым солнечным пятном с белыми же домами, яркой зеленью деревьев, сочным голубым небом. Я видела, как я иду по улицам, поглощенная четкой задачей – сообщить: «Крестьяне недовольны», рассказать о домах из грязи, о каменных жилищах на склоне горы, о недовольстве, от которого мы задыхаемся. Но меня останавливала мысль, что я не могу точно определить это недовольство, что не знаю его причин, его границ. Мое невежество заставляло меня дрожать от гнева, руки тряслись, я озиралась, жадно ища подсказку. Я ведь даже не знала, куда идти. Размышляя, кому все это нужно рассказать, я чувствовала, как у меня подгибаются ноги. Какой-то темный инстинкт подсказывал мне не делать этого, нашептывал: «Ты с ума сошла? Нельзя! Надо молчать, молчать, молчать». Об Антонио всегда говорили только шепотом.

* * *
Несмотря на недоверие, которое внушала его внешность, мне хотелось поговорить об этом с Джулиано. Он был там единственным человеком моего возраста; возможно, мы могли бы обсудить это втайне от родственников – как в детстве, когда, стоило взрослым выйти, мы с Фульвией говорили о любви и о том, как делают детей, – о вещах, которые казались такими же секретными, как и эти. Но наша взаимная неприязнь с каждым днем становилась все очевиднее. Он заметил симпатию, которую Бабушка питает ко мне, и начал враждовать со мной. У меня же и в мыслях не было сражаться. Он пытался задеть меня любым способом, чаще всего с помощью банальной насмешки, грубой и прямолинейной. Но меня задевала не грубость его манер, а пошлость чувств, которые за этим стояли. Когда я садилась читать, в саду или гостиной, он начинать кружить вокруг, поддразнивая меня и надеясь разрушить окутывающее меня блаженство. Моя жизнь напоминала идеально замкнутый круг, я сама ощущала его гармонию – и то, как это раздражало Джулиано. Возможно, у него еще не было женщины, его мучило любопытство, и мой облик, чистый и целомудренный, злил его.

– Почему ты так важничаешь? – постоянно спрашивал он.

Однажды он сказал:

– Ты уродина.

– Мне все равно, – ответила я, улыбаясь. – Честное слово, Джулиано, мне совершенно безразлично.

– Ты так говоришь, потому что зазналась. Но красота – это единственное, что важно для женщины. Ты слишком высокая. Худая. У женщин должны быть бедра, грудь, красивые круглые щеки. Разве ты не видишь, какая ты худая? Ни один мужчина не женится на тебе, он поранится, ударившись о тебя в постели.

Он надвигался на меня, смеясь, и смотрел злым, презрительным взглядом, в котором я видела упрямо сдерживаемое желание. Я отодвигалась, прижимая к себе книгу или шитье, пытаясь прикрыться.

– Это неважно, – спокойно отвечала я. – Я и не собираюсь выходить замуж.

– Правильно говоришь, все равно тебя никто не возьмет. Нечего важничать.

– Почему? – спросила я, стараясь сохранять спокойствие, но руки мои уже дрожали.

– Потому что все знают, у твоей матери был любовник.

– Неправда! – бросила я в него взглядом.

– Правда. Все так говорят. Иначе зачем бы она убила себя? Она убила себя от стыда.

– Неправда, не поэтому! – горячо возразила я. – А потому что…

Но я не смогла продолжить. Было невозможно рассказать обо всех мельчайших причинах, которые составляли несчастье моей матери; и особенно невозможно донести это до такого человека, как Джулиано. Побежденная, я стремительно убежала.

Он тут же бросился за мной:

– Был у нее любовник, был, все знают…

Дом пустовал, в нем не было спасения. Я не хотела идти на кухню, чтобы женщины не услышали слова, которые Джулиано повторял, преследуя меня, и инстинкт подсказывал мне не подниматься в свою комнату. Я зажала уши. Из коридора я вышла на балкон, где находилась уборная. Я вбежала туда, запыхавшись, закрыла дверь на железную задвижку. Джулиано с балкона, стоя за тонкой дверью, повторял:

– Был у нее любовник. Открой. Все знают. Хватит важничать.

Его рука трясла ручку, задвижка была ненадежной. Он мог сломать ее и открыть дверь. В двери было окошко из матового стекла.

– Открывай, – твердил он, – или я выбью стекло.

Уборная висела над пропастью, потому что дом, как я уже говорила, стоял в самой высокой точке поселка, взбираясь в гору. Мне казалось, спасением будет, если пол провалится и я рухну на острые камни: с облегчением я представляла себя разбившейся, обездвиженной, застывшей в отчаянном жесте.

Голос Джулиано повторял:

– Открой, дура, открой.

Его рука с кошмарным упорством ритмично трясла замок.

– Все равно ты меня слышишь: у твоей матери был любовник, был любовник.

Ужас охватил меня: я была уверена, что сейчас он откроет дверь, была уверена, что, если он откроет, я не смогу оказать никакого сопротивления, хотя и не знала, чему именно. Это его слова загнали меня сюда, лишив чувства безопасности и свободы действий. Сквозь щель в стене я видела долину, милый абруццкий пейзаж, сильный и нежный, ставший моим лучшим другом; он утешал меня в течение дня, но не мог помочь мне сейчас. Уборная была тесной, Джулиано одним шагом прижал бы меня к стене, заставив слушать эти слова, выплевывая мне их прямо в ухо.

Я видела, как его лицо прижимается к матовому стеклу окошка, чтобы разглядеть меня. Я могла различить глаза, толстые губы, расплющенный нос – белое пятно плоти.

– Я тебя вижу, – сказал он. – Отлично вижу.

Ему было смешно видеть меня в этом грязном месте. Я не могла скрыться от его взгляда. Прижавшись к серой стене, я закрыла лицо руками.

– Я тебя вижу. Хватит важничать, поняла? У твоей матери был любовник. Нечего тебе запираться в сортире.

Прошло много времени, а я все не убирала рук от лица, чтобы не видеть злобный рот Джулиано, прижатый к стеклу. Вдруг я услышала скулеж собаки. Она возилась за дверью и звала меня, терпеливо скребя когтями по дереву. Значит, я осталась одна. Тогда я осторожно вышла и присела на балконе рядом с ней.

Уже почти стемнело, и глаза собаки были едва различимы в полумраке; я видела скорбный разрез пасти и печальную складку, какая бывает у всех собак. Она положила мне голову на колени и, успокоенная моим присутствием, заснула. Тепло ее тела под гладкой шерстью согревало меня, утешая после пережитого унижения. Я прислонилась затылком к стене и, подняв глаза, увидела, как на коричневом полотне неба появляются белые кристальные звезды. Был прекрасный, мирный вечер. Я гладила собаку. Вскоре я услышала, как тетя Виоланта зовет меня в дом:

– Алессандра… Алессандра…

Я не отвечала. Я надеялась, что они оставят меня здесь, в темноте, – и не только в этот вечер, а навсегда.

* * *
Той ночью я почти не спала, а на следующий день произошла история с петухом. Это событие потом все приводили как доказательство моей жестокости. Когда меня спрашивали – и тогда, и сейчас, – зачем я так поступила, я отвечала: «Не знаю». Все думали, что я скрываю правду, но это и была правда. В курятнике жило много кур и один красивый петух. О нем даже в деревне говорили, настолько богатым было его оперение, настолько золотисто-зеленым цвет, настолько горделиво-острым гребешок. Он приехал с севера в клетке, и служанки относились к нему как к почетному гостю.

Он никогда не бежал первым, если в курятник бросали зерна кукурузы: сначала, покачивая широкими задами, собирались куры, шумные, словно хлопотливые хозяйки. Они клевали жадно, проворно, но с каким-то почтительным уважением друг у другу. Потом появлялся петух. Он был высоким, намного выше всех кур, шагал величаво, важно. Он шел, высоко поднимая лапы, украшенные шпорами. Он наклонялся к курам и, прицелившись, внезапно клевал их в шею – жестоко, с большим мастерством. Клевал одну за другой, быстро, будто наносил удары кинжалом. Часто капля крови пятнала белый пушистый воротничок курицы. Они разбегались, оставляя его одного перед оставшимся кормом, и тогда петух с внезапной жадностью быстро пожирал желтые жирные зерна кукурузы точными ударами клюва. Он был великолепен. В порыве алчности его перья начинали топорщиться, сережки вспыхивали ярко-кровавым цветом, а гребешок становился еще горделивее и тверже. Шея, особенно когда она раздувалась от сытого блаженства, притягивала мой взгляд. Она была покрыта роскошными перьями, легкая, прекрасная.

Я позвала его, подманила горстью зерна. Петух приблизился – он знал мой голос и доверял мне. Он шел ко мне осторожным, торжественным шагом; на мгновение его единственный глаз уставился на меня из-под торчащего гребешка, оценивая меня так же, как оценивал кур. Я стояла на коленях на земле. Я чувствовала, что он может ранить меня, внезапно клюнуть – не со зла, а по некому непреложному праву, которое за ним было утверждено. Мы смотрели друг на друга, его глаз казался каменным. Я резко схватила его за шею, мои пальцы погрузились в перья, и с глубоким отвращением я зажала его мягкое, блестящее тело между коленями.

У меня длинные худые руки: на вид они кажутся слабыми, женственными, изящными. Кажутся. На самом деле, они всегда были очень сильными, как и моя страсть сгибать что-то, ломать ветки, кусты. Под мягким облаком пестрых петушиных перьев его шея оказалась хрупкой, немного раздутой от еды: я представляла ее мертвенно-белой, свинцово-серой, лиловой. Я сжала руки. Его крылья трепыхались, а тело билось, зажатое у меня между колен, вызывая у меня тошнотворный страх, но с ростом отвращения моя хватка только крепла. Я сжимала, тянула, утопив руки в теплом облаке перьев, до тех пор, пока петух не затих, рухнул на землю и оттуда уставился на меня страшным, неподвижным каменным глазом.

Был уже почти полдень. Во дворе светило солнце, но красивые перья петуха постепенно тускнели, будто вместе с жизнью их покидал и цвет. Я стояла на коленях, мое черное платье испачкалось пылью. Я быстро ополоснула руки в фонтане, поднялась по холодным темным ступеням, добралась до своей комнаты и бросилась в кровать, в изнеможении закрыв глаза.

* * *
Хотя меня никто не видел, я сразу призналась, что это я убила петуха. Служанки смотрели на меня с уважением – потому что я отважилась на такой смелый поступок. Долго обсуждали, кому его ощипывать. Никто не хотел браться за дело, будто это означало продолжить злодеяние. Наконец крепкая темнокожая девушка по имени Аделе сказала: «Я», – и с жаром принялась за работу. Перья летали вокруг, а ее кудрявая голова вздрагивала с каждым резким движением руки. «Одни перья, а сам тщедушный», – сказала она.

Бабушка сама поднялась в мою комнату, чтобы допросить меня. Мне заранее сообщили о ее визите, и я ждала ее спокойно, как ждала директора после того, как ударила Маджини. И все же, когда я услышала ее шаги на лестнице, меня охватило неудержимое волнение. Мне казалось, я не смогу объяснить ей свой поступок, который на самом деле и сама не понимала. Снова, как в детстве, мне хотелось думать, что мной овладело сверхъестественное существо – мой брат Алессандро – и я могу свалить на него любой стыдный или жестокий поступок. Но найти спасение в этих легких отговорках у меня теперь не получалось. Я чувствовала на себе полную ответственность, хотя и не могла доказать свою абсолютную невиновность.

– Зачем ты это сделала? – спросила Бабушка.

Она сидела напротив меня: на ее высоких коленях лежала грелка, а черное платье, закрывающее ноги, казалось постаментом, на котором торжественно восседал ее торс.

– Не знаю, – ответила я.

Она не поверила мне. Я мучила сама себя вопросами, надеясь внезапно понять тайную причину своего поступка. Но внутри меня была только усталость и пустота.

– Не знаю, – повторила я.

– Не может такого быть. Ты хотела его съесть?

Я покачала головой, улыбаясь.

– Джулиано, может, сделал бы это назло. Но не ты. Ты знала, как я дорожила этим петухом. Почему?

– Не знаю, Бабушка.

Она казалась разочарованной, даже обиженной.

– Я думала, – сказала она с сожалением, – что ты никогда не станешь лгать. Я тебя простила. Не хочу, чтобы ты боялась меня. Я тебя простила. А теперь скажи мне.

– Не знаю, – повторяла я, качая головой. – Не знаю.

Я чувствовала бездонное, безысходное отчаяние. Я действительно не понимала, зачем совершила этот ужасный поступок, который, однако, доставил мне сладострастное наслаждение. Я вспоминала, как уверенно Аделе выдергивала перья, какое тощее тело было у петуха, какая тонкая, голая шея. «Отлично убила», – сказала Аделе, и все посмотрели на мои руки.

– Мне бы хотелось, чтобы ты доверяла мне, Алессандра, – сказала Бабушка. – Я верю в тебя, непоколебимо. С тех пор как ты приехала, я чувствую себя сильнее, хотя сначала боялась за тебя: ты говорила, что похожа на Элеонору. Но это неправда. Ты не похожа на свою мать.

И после паузы добавила:

– Ты похожа на меня.

Я смотрела на нее, и ее величественный облик завораживал. Возможно, это сходство, пока не очевидное для меня, скоро внезапно проявится – как тот импульс, заставивший меня убить петуха. Я всем телом тянулась к Бабушке, мне казалось, что меня наполняет новая сила, которая изменит мои черты, мой рост.

– Ты не сразу это поймешь, – продолжала она. – Я тоже не сразу осознала, какая я. Потом, постепенно, я обрела силу: день за днем, понемногу. Ты проводишь время за книгами – это плохо. Книги делают человека слабым, заставляют страдать, превращают в раба. Не надо страдать; надо изгонять страдание из своей жизни, если хочешь быть сильной. Страдать стоит только ради рождения детей. Каждый ребенок, которого я родила, был для меня еще одной дополнительной жизнью.

Я смотрела на нее, зачарованная: она была величественным божеством, которому приносят в жертву человеческую кровь и живых младенцев.

– Я вижу, тебе нравится деревня, нравится гулять по нашему имению. Ты уже хорошо его знаешь. Послушай, – прошептала она, – имение твое, посмотри, – она указала на долину и склон холма. – Смотри, как оно прекрасно, ухожено: ровные квадраты виноградников, террасы пшеничных полей, оливковые деревья.

Впервые ее голос звучал нежно, взволнованно – это был голос женщины, а не великой горы.

– Наша земля тянется вдоль реки. Река омывает ее, питает, как мать питает ребенка. Трава растет густо, колосья с каждым годом становятся тяжелее. Скоро наступит весна, зацветут фруктовые деревья, потом появятся плоды – твердые, сочные, крепкие. Погреб полон восхитительных ароматных фруктов. – Она взяла меня за руку. – Джулиано ничего не достанется, – продолжала она. – Лишь крохи от доли матери. Жалкие крохи. Он похож на отца; я часто говорила ему: учись, найди работу в городе. Я ждала девочку. Тебя я считала потерянной. Когда я узнала, что твоя мать умерла, сказала Родольфо: «Поезжай привези ее сюда». В ночь перед твоим приездом я не могла уснуть.

Мы вместе смотрели в окно на имение, глаза Бабушки восторженно сияли. Потом она медленно отодвинула черный передник: на черном платье блестел пучок серебристых ключей. На стали играл вечерний свет, вспыхивая раскаленными бликами. Бабушка неспешно водила по ключам пальцами, гладила их, ласково сжимала в своей большой руке.

– Я помню день, когда ты попросила у меня ключи. Мне казалось, я уже умерла и ты заняла мое место. Ты спустилась в погреб таким уверенным шагом. Твои светлые волосы светились в темноте. София и Виоланта боятся темноты, ты – нет. Ты как я.

Дрожа, она провела рукой по моей руке, по плечу; на ее лице было решительное, нетерпеливое выражение кладоискателя, нашедшего сокровище. Замерев, я ждала, когда она притянет меня к себе, обнимет.

– Тебе не нужно больше читать книги, – прошептала она. – Оставь их мужчинам… Я тоже читала до замужества, играла на фисгармонии. Когда твой дед умер, я велела унести фисгармонию на чердак, запереть ее на ключ. Я была еще молода, мне едва исполнилось тридцать, на руках – пятеро детей, дом, имение: мне нужно было стать очень сильной. К счастью, я поняла это. И стала сильной, очень сильной.

Она выпрямилась, произнося эти слова: возможно, она и расти начала именно тогда, и с тех пор ее руки стали большими, осанка – величественной.

– Фисгармония вредна, как и книги. Тебе не нужно читать книги: ты будешь хозяйкой.

Воодушевленная ее словами, я смотрела на долину, на холм напротив и старалась представить их своими. Я ожидала яркого живого ощущения, чувства удовлетворения. Я пыталась вообразить, что земля принадлежит мне, является частью меня – плотью моих плеч, груди, – что река течет в моих жилах. Но вдруг поняла, что это я принадлежу земле. Быть владельцем земли – против природы. И снова, сильнее прежнего, я почувствовала в себе отвращение к обладанию чем-либо.

Бабушку все называли хозяйкой. Это было естественно: это звание принадлежало ей по какому-то высшему праву, а не только из-за собственности. Здесь, в деревне, я поняла, что именно владение определяет социальное положение: поле равнялось дворянскому титулу. У Бабушки на голове была королевская корона, хотя владения ее были скромными. Но в каждом жесте, в каждом слове она являла осознанную силу этой собственности. Иногда, когда не было мороза или тумана, она сидела посреди луга. Служанка приносила ей стул – обычный стул, но он казался выше других. Она садилась, вдыхала воздух, ветер, медленно поворачивала большую белую голову. Юбка покрывала стул, и будто сама земля поднималась, чтобы поддерживать ее на троне. Казалось справедливым, что земля принадлежит ей, что ей принадлежат фруктовые деревья, принадлежат оливковые деревья на высоком плато. Она управляла ими на расстоянии, как дирижер – самыми отдаленными инструментами оркестра. Под ее взглядом деревья дрожали и отдавали плоды, оливки охотно давились в прессе, даря ей свой густой желтый сок. «Прекрасное», – оценивала она, серьезно слизывая масло с кончика пальца.

Иногда я сидела под легкой прозрачной кроной вишневого дерева. «Попросите его в подарок, синьорина», – однажды предложила Аделе. Тетя София владела миндальными деревьями, тетя Виоланта – ореховой рощей. Во время сбора урожая они стояли на страже у своих деревьев, быстро подсчитывая плоды, словно монеты. Но я при словах Аделе покраснела: мне казалось, она подстрекает меня купить раба. К тому же эти деревья принадлежали Бабушке: они были посажены по ее приказу, она видела, как они растут, ухаживала за ними, подрезала. Говорили, что однажды, несколько лет назад, ночью выпал снег, а за ним ударил мороз. Ветви деревьев трещали под тяжестью, стонали. Бабушка спустилась в сад с длинной палкой и начала освобождать ветки: лед падал на землю, разбиваясь со звоном стекла. Утром она отмахивалась от заботливых, ласковых упреков родных: «Холодно было и в те ночи, когда Родольфо поздно возвращался домой и я ждала его у двери. Холодно было и в ночь, когда умерла Катерина и я сидела у ее тела». Я никогда не сидела с деревьями, как с детьми, и потому деревья не были моими.

Но ко мне все стали относиться с большим почтением, и я поняла: Бабушка, должно быть, кому-то рассказала о своем намерении оставить мне имение. Я никогда никому не нравилась, кроме простых людей; остальные, казалось, спрашивали себя, кто я такая на самом деле и чего хочу. Потом они начали понимать, что я – вероятная наследница имения, дома, холма. При моем появлении воцарялось то настороженное молчание, какое всегда окружает хозяев. Однажды маленькая девочка встала со ступеньки, где сидела, и уставилась на меня остановившимся испуганным взглядом. Мне это не понравилось. Я почувствовала внезапный холод в руках, испытала зловещее предчувствие. И главное – я ощутила, что отныне я буду одна, без возможности общаться с кем-либо. «Почему ты встала?» – спросила я девочку, тряся ее за руку. Она, не отвечая, продолжая растерянно смотреть на меня. «Почему? – настаивала я. – Почему?» Я встряхнула ее сильнее, но она не сопротивлялась. Я резко отпустила ее, и она упала на ступеньку. Девочка не заплакала, будто ждала от меня любого необъяснимого, жестокого поступка.

Мне предстояло также стать хозяйкой свиньи. За домом у этой свиньи был грязный загон. Она выходила и смотрела на Бабушку, которая приходила проверить, насколько та пожирнела. Они оценивающе смотрели друг на друга, и дрожащая туша свиньи контрастировала с ее острым, злым взглядом. «Еще рано», – решала Бабушка.

Клены в лесу уже успели покраснеть, когда свинью зарезали. Со двора доносился душераздирающий человеческий крик, жалобный стон. Мы собрались вокруг Бабушки в гостиной и шили; мои руки дрожали. Я была потрясена этим ужасным звуком, хотела бросить работу, заткнуть уши, уйти. Но я подняла глаза на спокойное лицо Бабушки и продолжила шить. Наконец раздался пронзительный вопль, затем бульканье. «Готово», – сказала Бабушка, опуская белую ткань на колени.

Свинью унесли на носилках из веток, как достойно побежденного противника. Во дворе стоял теплый, приторный запах крови.

Этот густой запах витал и в кухне, пока свинину заготавливали на зиму. Собрались все женщины, необычайно возбужденные: одни сидели за столом, другие ходили между столом и большой раковиной, и их белые фартуки были все перепачканы кровью.

– Иди сюда, Алессандра, – позвала меня Бабушка, завидев у двери.

– Иди сюда, – хором, с детской радостью подхватили все. – Иди сюда, иди сюда.

Был поздний осенний вечер, дни уже стали короткими. Теплый свет лампы, висящей над столом, освещал нежно-розовую измельченную мякоть, готовую стать сосисками и копчеными колбасками. Рядом лежали темно-красные куски мяса для засолки. Я робко вошла. Мне казалось, я ступаю по живой плоти. Бабушка просматривала на свет кишки свиньи: синеватые, полупрозрачные, раздутые, они отвратительно покачивались в воздухе. Убедившись в целостности кишки, Бабушка передавала ее дочерям, служанкам. Женщины весело набивали мясо в длинную трубу, затягивали веревки.

Ярко-красный цвет мяса бросал отблеск на стены; казалось, что в темных углах кухни собираются багровые пятна. В большом тазу блестела алая кровь, отражая свет лампы. Тетя София сдвинула таз: жидкость колыхнулась, перелилась через край, и на полу образовалась лужа крови. «К удаче!» – воскликнули женщины. Все хотели обмакнуть в крови кончики пальцев. Аделе нарисовала себе кровью два румянца на щеках.

– Свинья умерла, – напевала она и нарисовала кровью крест на массивной свиной морде, лежавшей в раковине.

– Свинья умерла, – повторяла тетя Клариче, хлопая в ладоши.

Женщины работали с энтузиазмом, подгоняя друг друга и проявляя удивительную ловкость. Они яростно напихивали мясо в толстую ногу, подносили копыто к лицу соседки, чтобы напугать. Смеялись. Я видела их руки, блестевшие от алой крови, тускневшие от крови темной, запекшейся. Вкус крови застревал у меня в горле, вызывал тошноту. Бабушка стояла, погружая нож в холодную, упругую мякоть. Мне предстояло стать хозяйкой свиньи.

– Нет! – громко крикнула я.

Я развернулась и побежала по коридору, не разбирая пути; в глазах у меня мелькали красные подвижные пятна крови. «Нет, нет», – повторяла я. От стены к стене меня провожали портреты моих абруццких предков. Их застывшие лица выглядели мрачно и сурово. В них читалось глубокое удовлетворение от того, что они были хозяевами свиньи. «Нет, – шептала я. – Нет». Это была не моя история. Моя история была в коробке, где мама бережно хранила вуали Джульетты и Дездемоны.

* * *
Несколько дней спустя тетя Клариче пришла ко мне в комнату.

– Послушай-ка, Алессандра, – сказала она, взобравшись на стул и болтая в воздухе своими маленькими ножками в черных туфельках, – Это правда, что Элеонора умерла?

Я на мгновение замерла, не зная, что ответить: мне казалось, я должна придумать какую-нибудь ложь, как делают с детьми.

– Если она умерла, – продолжила она, не дожидаясь моего ответа, – я очень рада. Потому что тогда я встречу ее в раю. Там уже так много людей ждет меня: мама, папа, Чезира, а еще много тетушек, кузенов, племянников, моя бабушка, которая, когда я была маленькой, так меня любила. Они устроят большой праздник в честь меня. Я не могу дождаться этого момента. Кто знает, как все получится, но мне бы хотелось прийти неожиданно, сделать им сюрприз, когда они все сидят в кругу и говорят: «Как же медлит Клариче!»

Я стояла рядом, гладила ее белые, гладкие, блестящие волосы:

– Ты правда была бы рада? – спросила я.

– Конечно, – ответила она почти обиженно, пожимая плечами с деликатностью котенка, – мне больше не хочется оставаться здесь: я уже старая, мне скучно. Целыми днями ничего не делаю. Зима проходит быстро, потому что я ложусь на закате и сплю; а летом дни никогда не кончаются. Мне скучно: я хочу отправиться в рай и слушать музыку.

От нее пахло рисовой пудрой и засахаренным миндалем.

– Какая музыка тебе нравится, тетя Клариче? – спросила я, чтобы подбодрить ее.

– Любая. Когда я слышу музыку, мне кажется, будто я в церкви, и мне хорошо. Элеонора играла на фисгармонии, когда приезжала: ты тогда только родилась. Однажды мы поднялись с ней на чердак, где стоит фисгармония, и она сыграла мелодию, которая называлась – я до сих пор помню – «Мечта о вальсе». Она играла тихо, чтобы Бабушка не услышала, как будто в этом было что-то дурное: я не понимаю, что может быть дурного в музыке, но я вообще мало что понимаю. Служанки подшучивают надо мной на кухне, говоря о грязных вещах, о том, что делают мужчины. Я не понимаю и рада, что не понимаю. Мне не нравятся мужчины.

– Они тебе никогда не нравились? Даже когда ты была молода?

– О нет! Тогда они пугали меня, а сейчас я их вообще не замечаю. И потом, знаешь, – добавила она, понизив голос, – мужчины ничего не понимают, это я тебе говорю. Кто ведет хозяйство, стирает, гладит, готовит, кто умеет делать сладости? Женщины. Все женщины. Мужчины наедаются, напиваются, спорят о политике, ни к чему не приходят. Когда они дома, приходится все время говорить «да, да», а потом делать все наоборот. Ты думаешь, мужчина смог бы сыграть «Мечту о вальсе»?

– Не знаю, – прошептала я в ответ.

– Как бы не так! Уверяю тебя, не смог бы. Джулиано стреляет и убивает птичек: что тут выдающегося? Альфредо затаскивает крестьянок в дровяной сарай, а потом они выходят оттуда красные, растрепанные, как куры. Какие глупые. Знаешь, Родольфо смеется надо мной, потому что я хочу поскорее попасть в рай. Он думает, что куда приятнее смотреть, как он играет в карты и пьет вино. – На ее лице появилось недовольное выражение. – Но ты не грусти, – поспешно добавила она, – как только я приду в рай, я скажу Элеоноре, чтобы она сразу позвала тебя. Ты рада?

Я сидела у ее ног и молча смотрела на нее. Свет, струящийся с ее волос, окутывал ее белизной: казалось, будто в мою комнату чудесным образом залетела голубка.

– Ты мне не отвечаешь, – сказала она. – Я поняла: ты тоже не была бы рада умереть. Наверное, потому что не хочешь оставлять мужчин. Они уже околдовали тебя. Иначе почему бы женщине не хотеть умирать? Там, наверху, пахнет лилиями, как в церкви на праздник Тела и Крови Христовых. Святые держат в руках белые цветы, святая Цецилия играет музыку, Элеонора исполняет «Мечту о вальсе». А здесь? Здесь работай, рожай детей, корми детей, работай в поле, работай по дому, целыми днями работай. И вечно бойся мужчин, то потому, что они в дурном настроении, то потому, что у них есть любовницы и они тратят на них деньги. Вечнодрожи, плачь, вечно плачь из-за этих противных мужчин. Если бы женщины не были ими околдованы, почему бы им не хотеть умереть? – Она спрыгнула со стула и взяла меня за руку. – Пойдем, – сказала она, – попросим Бабушку отвести нас на чердак играть на фисгармонии.

Бабушка согласилась: достала ключ из потайного ящика и, позвав дочерей, повела нас по темной лестнице. Она поднималась медленно; мы из уважения сдерживали шаг; и поскольку все мы были одеты в черное, казалось, будто мы идем похоронной процессией.

Чердак, напротив, оказался светлым; в углах громоздилась старая мебель, низкое окно, замыкая перспективу из пыльных балок, выходило на мягкие холмы и бледное небо приближающегося вечера.

– Ну вот, мы на месте, – сказала Бабушка, закрывая за нами дверь.

Повсюду висела паутина, но настолько аккуратная и выразительная, что казалась частью декора. Пыль смягчала очертания предметов, придавая им фантастический вид, как во сне.

Тетя Виоланта огляделась и прошептала:

– Давно мы сюда не поднимались.

– Как же здесь хорошо! – воскликнула тетя Клариче. – Когда мы с Бабушкой были молоды, то часто приходили на чердак пооткрывать сундуки. Мы проводили целые дни, разглядывая, примеряя, трогая. Здесь есть белые платья всех невест: нашей матери, бабушки, многих прабабушек. Мы вешали их на спинки стульев, расправляли, раскидывали в сторону рукава, как руки. Шелк шелестел, говорил «ш-ш-ш». Когда становилось темно, белые платья казались призраками. Может, откроем сундуки сегодня? – предложила она тоненьким голоском.

– Нет, – твердо сказала Бабушка, – хватит, мы уже слишком стары для этого. Я не хочу расчувствоваться. Однажды Алессандра и так все это увидит. Мы пришли сюда, чтобы спокойно провести время и сыграть красивый гимн.

Фисгармония была огромной: на ее фоне даже Бабушка казалась меньше. Более того, когда она села за инструмент, я впервые увидела: что-то может над ней доминировать. Она нажала клавишу с надписью ангельский голос[17], открыла ноты и начала играть.

Это был гимн Деве Марии, и тети пели его с благоговением. Тетя Клариче, чтобы лучше видеть слова, встала на табурет.

Благодаря этому общему пению я впервые почувствовала глубинную связь между всеми женщинами нашей семьи. Бабушка вела нас, а мы внимательно следовали за ней, подавляя индивидуальность своего голоса, чтобы песня получилась гармоничной и приятной для всех. Трагичное лицо тети Виоланты будто освободилось от бремени, а суровое лицо тети Софии смягчилось нежностью мелодии.

Чердак погрузил нас в тихое блаженство. И вдруг я поняла, как легко женщине стать частью религиозной общины и какое утешение она может там найти. Меня охватило жгучее желание познать эту одинокую упоительную жизнь, и я со страстью отдалась пению.

Я представляла себе маленькую келью с чистой плиткой на полу, окно, похожее на то, у которого я теперь пишу. Тень решетки ложится на пол большим крестом, и принять этот крест – высшее блаженство. По ту сторону стен я воображала изнуряющее одиночество других женщин, подобных мне, и в этом одиночестве все проблемы, которые суждены женщинам, казалось, утихали.

Возвращаясь с прогулок, я видела деревню – серую, мрачную, суровую, – похожую на те, что на иконах святые покровители держат на ладони. Она выглядела унылым нагромождением камней: камни складывались в дома, а дома не давали ни укрытия, ни возможности вдохнуть свободно. Я видела наш дом, возвышавшийся над остальными, с узкими окнами. Я входила внутрь и, погрузившись в этот мрак после уличного света, будто склонялась под тяжелым бременем. По ночам я часто не могла уснуть. Зимой я слышала течение Сангро, похожее на отдаленный барабанный бой. Дом бормотал в тишине; это был очень старый дом, Бабушка утверждала, что ему двести лет. Двести лет каждое утро женщины вставали тут на колени, чтобы разгрести золу и раздуть угли, и огонь начинал потрескивать в темноте сонного дома. В этом доме прошли все часы их жизни: здесь они были девочками, стали женщинами, здесь они познали мужчину на брачном ложе, родили детей, состарились, пока наконец мужчины, стуча грубыми башмаками по булыжникам переулков, не взвалили их гробы на плечи и не унесли прочь. В жуткой ночной тишине я слышала, как все эти мертвые женщины беспокойно ходят туда-сюда по коридорам, по лестницам, звеня ключами у пояса. Бабушка говорила, что слышала, как тетя Катерина – через много лет после смерти, когда любовница мужа предала его, – смеялась в разных концах дома. Говорила также, что часто в доме слышны шаги молодой невесты из Венето, Ортензии Бони, умершей при родах. Я слышала легкие шаги Ортензии, когда поднимался ветер, слышала смех тети Катерины в скрипе оконной рамы. «Ты выйдешь замуж здесь», – повторяли все; Бабушка говорила о том, что брак будет выгодный. Значит, эта комната станет моей брачной спальней, этот потолок я буду видеть, когда мужчина ляжет рядом со мной, здесь я буду рожать. «Кровати удобные, – говорила Бабушка, – железные, на них можно положиться». Останется только снять со стены распятие, чтобы положить его мне на грудь, когда я умру.

Мне хотелось восстать против этой унизительной судьбы: я чувствовала, что во мне есть силы нести послание, которое доверила мне мать. Я представляла себя в лаборатории, в белом халате, среди пробирок и колб. Нет, все-таки живые люди привлекают меня больше. И я воображала себя в зале суда. Позади меня сидела немолодая женщина, сложив руки на коленях. Я говорила, надрывалась. «Спасите ее, – твердила я. – Она невиновна». Повторяла: «Господа присяжные, она невиновна, все женщины невиновны». Но я не смогла бы стать адвокатом – из-за застенчивости. И все же я чувствовала, что должна что-то сделать для женщин, обязана, даже если придется принести себя в жертву, уничтожить саму себя. Голос внутри взывал ко мне: «Стань святой», – велел он. Тепло женской общины неудержимо влекло меня. Я жаждала быть запертой в бедной келье с жесткой постелью, как святая Клара Ассизская[18]. Передо мной возникало изможденное лицо святого Франциска за решеткой. «Боже, – шептала я, вытягивая руки вдоль тела. – Боже, Господи, возьми меня».

Но я не верила. Думая о монашестве, я на самом деле мечтала возвеличить себя. Я фанатично стремилась к самосовершенствованию, хотела становиться с каждым днем все чище, светлее, хотела быть существом необыкновенным, женщиной удивительной. Я могла быть святой без молитв, без обетов. «Да, – подбадривала меня мать своим мягким голосом, – да, стань святой». Потихоньку бледное лицо святого Франциска сменилось на худое лицо Антонио за тюремной решеткой. Его глаза горели лихорадочным блеском. «Алессандра, – говорил он. – Алессандра». «Да, – измученно отвечала я на выдохе. – Да, я святая любви».

* * *
Именно в этой абруццкой деревне, где я была дикаркой с нечесаными волосами, с телом, скрытым под черными одеждами, я осознала свою привлекательность.

Я смотрела на свое отражение в реке, в деревьях, и красота природы подтверждала мою собственную. Теплое время года делало меня прекраснее так же, как оно украшало и облагораживало кустарники и цветочные клумбы: мои руки раскрывались как маковые цветы на матовой черной ткани платья. «Какая я красивая», – думала я, разглядывая свои руки на свет. Я пылала, как земля на лугу, как речной песок, и пульсирующий ритм крови рисовал мне мой образ, в котором я внезапно стала женщиной.

Это произошло несколькими днями ранее. Я спускалась по наружной лестнице, ведущей во двор, с кувшином свежей воды, набранной из фонтанчика. Стоял неподвижный, знойный час сиесты. Угол дома отбрасывал на лестницу синюю тень, и я шла медленно, чтобы подольше оставаться в прохладе. Ослепительная белизна солнца поглотила двор, огород, поля.

Вдруг я услышала свирепый стон, и тут же в ответ ему другой. Я остановилась, вода колыхнулась в кувшине.

Двое мужчин молотили кукурузу во дворе. Они разделись по пояс, грудь и плечи блестели от пота. Оба держали в руках длинные кнуты, и пока один опускал свой на початки, чтобы выбить зерно, другой энергичным движением замахивался и заставлял извиваться свой в воздухе. Один делал движение вверх, другой движение вниз – как два механизма одной машины. Они работали в одинаково монотонном, гипнотическом ритме; опуская кнут, они издавали этот отчаянный яростный крик, этот стон.

Я стояла неподвижно, прислонившись к стене. Это размерное, ритмичное движение завораживало меня, я не могла оторвать глаз от мужчин. Грудь каждого сверкала на солнце, блестящий слой пота отражал свет, как зеркало. Тень на лестнице обжигала, цикады трещали, и кровь стучала в висках в такт бравым взмахам мужских рук. Мужчины не видели меня, и я дышала тихо, чтобы меня не обнаружили. Я стояла, зачарованная, не в силах отвести взгляд. Я вздрагивала при каждом щелчке кнута, и в прохладной тени мое тело покрывалось таким же потом, как их тела под натиском солнца. Они не ведали усталости. Мне казалось, что именно мое невидимое присутствие подстрекает их. Я хотела, чтобы они не останавливались, чтобы продолжали бесконечно. Я чувствовала, что свалюсь раньше них – прямо здесь, на лестнице. Когда терпеть стало больше невозможно, я прижала губы к кувшину и жадно напилась. Холодная вода стекала с губ за ворот платья. «Ты вернулся, Алессандро, – прошептала я. – Уходи».

С этого момента и до того дня, когда мы встретились с Франческо, я больше не считала себя красивой. И действительно, даже в Абруццо, пока за другими девушками моего возраста ухаживали, меня все считали странным существом, не имеющим ни пола, ни возраста.

Лишь дядя Альфредо, казалось, находил меня привлекательной. Однако в его глазах я всегда видела оттенок снисходительной насмешки. Как будто он знал о каком-то моем преступлении и держал меня в своей власти, оставляя пока на свободе. «Как хорошо ты притворяешься», – говорили его глаза. Он молча курил, наблюдая, как я убираю со стола, шью, занимаюсь домашними делами. «Я знаю, кто ты на самом деле», – говорил его взгляд. Меня подмывало резко обернуться, посмотреть ему в глаза: «Ну, говори! Чего ты хочешь? Давай играть открытыми картами». Я не могла сохранять спокойствие, когда дядя Альфредо смотрел на меня, его присутствие омрачало все. Казалось, он упрекал меня в том, что я обманываю родных, притворяясь честной девушкой. «Я честная», – хотелось мне ответить. Но я молчала и становилась его соучастницей.

От общества жены и свояченицы дядя Альфредо, казалось, уже устал; вечерами он предпочитал спускаться на кухню и, стоя там, потягивать вино и шутить со служанками. В последнее время он стал проявлять интерес и ко мне: дразнил, говорил колкости. Тетя Виоланта позволяла ему, словно он был ребенком, у которого появилась новая игрушка. Но следила, чтобы это увлечение не заходило слишком далеко. «Нет», – покачала она головой однажды вечером, когда он позвал меня на холм смотреть лунное затмение. Так же сделала тетя София, услышав, как он попросил у меня вина. Я не спрашивала о причинах этих запретов.

Он единственный говорил о моей матери. «Она была хорошенькая. Ходила купаться на реку, потому что плохо переносила жару. Она была хорошенькая», – рассказывал он и смотрел на меня: под его взглядом моя одежда становилась прозрачной, а я сама – жалкой, ничтожной. Я не могла вынести мысль о том, что так же он смотрел и на мою мать. Я закрывала глаза, пытаясь забыть, что мы обе были женщинами и нас многое объединяло, включая те постыдные и отвратительные переживания, о которых одна женщина не рассказывает другой. «Иди сюда, – словно говорил мне дядя Альфредо. – Иди сюда, я знаю, что ты об этом думаешь».

Я презирала его, он был трусом. Его показная удаль в тихом семейном кругу выдавала природное малодушие. «Выключите радио, – говорил он, бледный и злой, если мы слушали иностранные станции. – Выключите, я не хочу неприятностей». Казалось, именно эта трусость заставляла его тянуться ко мне, надеясь на проявление мелких слабостей, которые присущи каждому, в том числе и мне, и с которыми я пыталась бороться.

Бабушка никогда не слушала, что он говорит. Однажды она подозвала меня к себе жестом и сказала: «Запирайся на ключ в комнате по вечерам». Тетя Виоланта была рядом, тетя София тоже слышала. Они не спросили почему. А я хотела спросить. И надеялась, что они ответят: «В деревне бывают воры, они таскают кур, ты можешь испугаться». Но никто ничего мне не сказал. По ночам, поворачивая ключ в замке, я дрожала от стыда.

* * *
Я со страстью погрузилась в учебу. Проводила долгие часы за письменным столом, пока глаза не краснели от усталости, а спина не начинала ныть. Я убеждала себя, что во что бы то ни стало мне нужно укреплять дух, расширять кругозор. Я постоянно просила новые книги у дяди Родольфо или деньги на тетради. Часто писала в Рим, поддерживала связь со школьными друзьями, рассказывала им о своих занятиях, чтении. Я была твердо намерена замкнуться в кругу моих любимых занятий.

В письмах Фульвия часто упоминала о планах моего отца переехать в новый дом. Сначала я подумала, что в мрачных комнатах на улице Паоло Эмилио его не оставляет память о матери. Возможно, он слышит, как она играет на пианино, слышит, как опять умоляет отпустить ее. Систа искала ее повсюду, писала Фульвия. Сидела в темноте на кухне и звала: «Синьора…» Однажды вечером она пришла к Челанти, бледная, растерянная: «Я слышала на лестнице шаги синьоры в вашу сторону», – сказала она.

Я же больше не страдала из-за исчезновения матери. Я была уверена, что она доверила мне память о себе, моей женской судьбе. И обстоятельства ее смерти возлагали на меня тяжкую ответственность. Унизив себя, я унизила бы и ее.

Если бы я заговорила об этом с тетей Виолантой, она бы меня поняла. Возможно, именно для этого она так часто поднималась ко мне в комнату и составляла мне компанию за учебой. Она читала названия моих книг, потом смотрела на меня в смятении. «Не думаю, что знать так много – это хорошо, – говорила она. – Мне кажется, чем больше знаешь, тем труднее жить».

Тетя Виоланта была очень красива, несмотря на печальное лицо, лицо женщины в трауре. Она часто повторяла, что в молодости она полировала ногти, они у нее были длинные, миндалевидные. Под вечер мы открывали окно и смотрели на цветущие деревья, зеленые луга. Я начала понимать, что в жизни каждой женщины есть окно. В первый же день апреля тетя Виоланта тихо сказала с досадой: «Теперь еще и весна началась».

Я взглянула на нее, и ее тревога передалась мне. В голубом, манящем небе, в мягком покое земли – повсюду мне чудилась скрытая угроза моему спокойствию.

– Тетя Виоланта, – тихо сказала я, – в моем возрасте очень непросто живется.

Мне хотелось, чтобы она успокоила меня, как, возможно, сделала бы мама. Но она серьезно ответила:

– Я знаю. Но ты такая сильная. Я была совсем не такой. В молодости мне казалось… нет, это смешно…

– Скажи.

– Мне казалось, что я сделана из стекла. Любая мелочь ранила меня, заставляла плакать, будь то дождь или выражение лица матери. С ней невозможно было поговорить, она внушала трепет. Мы все должны были жить, затянувшись в корсеты. Вам повезло, что вы от них избавились. Тогда моим единственным утешением было собирать цветы и сушить их между страницами книг; иногда я рисовала их акварелью. Было тяжело жить с Софией – у нее гордый, жесткий характер. Она постоянно осуждала меня, безжалостно.

– Тетя София? – удивилась я.

– Да. Сейчас она изменилась. Очень изменилась. За двадцать лет многое случилось. Она изменилась, бедная София.

Наступила неловкая пауза, затем она продолжила:

– Да, твой возраст беспокойный, но недолгий. Потом наступает куда более трудный период. Каждый день ждешь, когда он закончится. Но он бесконечен, этот ужасный средний возраст. Тебе повезло – ты сильная. Я очень набожна, и у меня есть Джулиано. Когда Джулиано женится, у меня появятся внуки. Я все время думаю о рождении детей Джулиано. Тогда я буду очень занята: дети плачут по ночам, а мне нравится вставать и укачивать их. Но это несправедливо: женщина качает их каждую ночь, растит, заботится, учит, а потом приходит война. Говорят, скоро будет война. Мне это кажется невозможным: в Италии так много детей, что война просто немыслима. Как думаешь, смогу ли я спрятать Джулиано? Боюсь, мне придется пережить и это. А потом я наконец состарюсь. Стану старухой.

Повторяя это слово, она наполнялась удивительным покоем: каждый мускул ее лица расслаблялся, кожа становилась гладкой, как отполированный камень.

– Ах! – вздохнула она с облегчением. – Я тоже заслуживаю старости. Хочу растолстеть. Хотя, думаю, это не за горами: мне сорок два.

– Ты выглядишь моложе, – заметила я.

– Неважно. Я уже недалеко. Я заслуживаю состариться, – повторила она с легкой обидой. – София намного моложе меня.

Сверху мы смотрели, как тетя София ходит по просторному двору и отдает распоряжения работникам. Точная, серьезная, она была полностью погружена в дело, но без убежденности. Впервые я заметила, что она стройна, что у нее округлые бедра, что она изящно двигается. Ей было, вероятно, тридцать девять – возраст моей матери, которая играла концерт, возраст Лидии, которая выходила в черной шляпке к капитану.

– Она молода, – прошептала я.

– Да, – сказала тетя Виоланте. Потом, после паузы, добавила: – Она тоже состарится.

Она смотрела на нее с неистовой злобой. И даже позвала ее: «София… София…» – просто чтобы увидеть, как та обернется, чтобы заставить ее подчиниться. Тетя София тут же опустила голову и продолжила работать. «Она очень изменилась, бедная София», – сказала тетя Виоланта.

Аделе как-то намекнула на вражду между сестрами, сказала, что тетя Виоланта ревнует. И я вдруг вспомнила, каким тоном дядя Альфредо произносил имя «София», как кротко она ему служила, сначала бросая быстрый взгляд на сестру, словно испрашивая разрешения. «Нет», – решительно дали мне понять обе, и в их глазах было одно и то же знающее выражение.

– Она тоже состарится, бедная София, – сказала тетя Виоланта, откидываясь на спинку стула, словно отказываясь от борьбы. – Мы все состаримся, слава богу.

* * *
Теперь почти каждый вечер к нам приходили родственники и друзья послушать радио – говорили, что война близка. Мы сидели вокруг радиоприемника, ожидая, когда начнет вещать высокомерный голос. Теперь он постоянно рассказывал, как всем не терпится вступить в войну. И хотя жила я в довольно узком кругу, мне не верилось, что это правда: никто из нас не испытывал ни ненависти к тем, на кого предстояло напасть, ни искренней привязанности к тем, на чьей стороне предстояло сражаться. В сущности, все они были нам одинаково безразличны – и я чувствовала, что в этом безразличии виноваты мы сами.

Порой казалось невероятным, что вот-вот произойдет что-то новое: дни были такими же, как прежде, – стоило просто не включать радио, ничего не знать, наслаждаться природой и повседневными мелочами. Я вспоминала детство. Вспоминала, как мать рассказывала мне о войне, об ужасе, который Харви испытывал в детстве. Она объяснила мне, что значит «отказник по убеждениям». Но казалось, что все это существует только для Харви, для мамы, в их необыкновенном мире, который мне и моим сверстникам был навсегда закрыт.

Клаудио в своих письмах часто упоминал о возможности войны. Меня удивляло, что даже он, такой вдумчивый и рассудительный, воспринимал это бедствие как погодный феномен, природное явление. «Хотел бы увидеть тебя перед отъездом», – писал он. И не тревожился за меня, не волновался из-за того, что могло со мной случиться. Возможно, он думал, что мы оба ответственны за эту катастрофу и должны вместе искупить вину. Его подход убеждал меня, что моя ответственность равна его, а ответственность всех женщин – ответственности всех мужчин.

Я начала сожалеть, что никогда не интересовалась политикой и по невежеству вынуждена полагаться на чужие утверждения. И хотя я легко увлекалась любым предметом, до сих пор политические вопросы наводили на меня тоску. Но как только во мне зародилось это смутное любопытство, я сразу поняла, что его нужно скрывать, как присутствие Алессандро. Поэтому я предпочла бы игнорировать его и довольствоваться выводами, которые высокомерный голос преподносил нам по радио. Но я не могла не замечать, что голос этот был неприятен, а тон и слова отличались от тех, которые я в своей жизни научилась любить. Я реагировала инстинктивно. И следуя этому инстинкту, я пыталась представить боль, которую испытала бы, увидев свою страну захваченной чужими армиями, войсками, говорящими на другом языке. Знаю, это может показаться ересью, даже кощунством, но помню, что все эти фантазии оставляли меня совершенно равнодушной. Меня возмущала лишь мысль о беспорядке, который вооруженные люди принесли бы в нашу маленькую деревню. Мне было неприятно представлять звук их шагов во дворе, и я знала, что пошла бы на что угодно, лишь бы не допустить насилия – ни с их стороны, ни с нашей. Я пыталась вызвать в себе трепет к имени «Италия», повторяла его с нежностью до тех пор, пока не расчувствовалась, вспоминая страницы школьных книг. Тогда в порыве эмоций я выходила на улицу: «Это Италия», – думала я, глядя на белые ленты дорог, по которым шли люди: женщины с кувшинами на головах, крестьяне с охапками соломы, босоногие мальчишки. Наш народ, думала я и испытывала порыв любви, нежности, вызванной не столько их бедностью и необходимостью тяжело работать, сколько необходимостью в принципе жить. Я попыталась представить, что бы я почувствовала, если бы крестьяне, обрабатывающие это поле, были иностранцами, а не итальянцами. Во мне не было ни протеста, ни враждебности, а лишь желание говорить на всех языках мира, понимать все народы.

Часто в небе над горами по утрам появлялись гудящие эскадрильи блестящих металлических самолетов. Этот гул пронзал уши, как дрель; да, он был невыносим из-за той четкой решимости, которую выражал. Они проносились по голубому небу, быстрые, целеустремленные, и наверняка при их приближении все птицы разлетались. Солнце зловеще отражалось в их распахнутых крыльях, покой деревни рушился. В замкнутой долине рев моторов рождал эхо в сонных горных склонах, земля тряслась, деревья дрожали, вода в реке покрывалась рябью. Прорезая солнечные лучи, самолеты бросали на землю холодные тени, как тучи перед грозой. Эти тени скользили по мне одна за другой, заставляя зябнуть; гул стирал все образы в моем сознании, все нежные слова в моих ушах.

На крыльях самолетов были нарисованы круги с цветами итальянского флага, и я ненавидела их. Большие трехцветные круги угрожающе пролетали мимо, попеременно погружая меня то в солнечный зной, то в холодную тень. Мне было страшно. Я никогда раньше не знала страха, и теперь меня переполняли стыд и отвращение.

Однажды вечером вместе с другими гостями пришел молодой человек в темном, и я сразу поняла, что Бабушка прочит его мне в мужья. «Встань, Джулиано», – сказала она, чтобы он мог сесть рядом со мной. Когда он сел, она долго его разглядывала. Потом перевела взгляд на меня, пытаясь оценить объективно, и ее лицо выразило удовлетворение.

– Хочешь еще фруктов? – предложил дядя Родольфо. – Немного вина?

Я поняла, что этими словами он пытался растопить ледяную неловкость, охватившую нас, хотел, чтобы я думала, будто это обычный вечер и я все та же молодая девушка, которую он обязан защищать. Я взглянула ему в глаза с нежной благодарностью. Мне вспомнилась история его долгой любви, которую мне рассказывали. Эта женщина была замужем, сказала Аделе. Они встречались ночью: она осторожно выходила из дома, прикрыв лицо прозрачным шарфом, и ждала его в глубине сада. Глядя на него в тот вечер, я легко могла представить, как можно с нетерпением ждать его каждую ночь. Конечно, она сразу же бросалась в его объятия, прижималась к его широкой груди. Мне хотелось оказаться на месте той Эмилии, которая так сильно его любила. Эмилия – нежное имя. «Я влюблена в него», – подумала я с содроганием. Он был братом моего отца, на тридцать лет старше меня. И все же я чувствовала, что только ему могла бы довериться: я с радостью пошла бы ему навстречу, как Эмилия, отдалась бы. Я вспомнила, как он смотрел на меня, когда я входила в его кабинет. «Какая у тебя красивая походка, Алессандра!» – сказал он однажды. Я покраснела, потом засмеялась, чтобы перевести разговор, и он тут же подхватил.

Мы смотрели друг другу в глаза через белую скатерть; мы были одни, в священном уединении. И мне было ясно, что он любит меня. Я тоже любила его в тот миг, отчаянно: это был один из самых сильных моментов в моей жизни. Родство неудержимо притягивало меня к нему, скрепляя узами какой-то очень древней близости, пробуждавшей опасную, пленительную связь. У него были такие же красивые руки, как у отца, но сильные, благородные. Он указал на моего соседа и сказал:

– Ты знакома с Паоло? Он редко здесь бывает, живет в Гуардьягреле.

Молодой человек был красив, хоть и невысок; он тут же переключил свое внимание на меня, и я заметила его приятную улыбку.

– Ты учишься, да? – спросил он. Потом поинтересовался, нравится ли мне деревня.

Джулиано ответил за меня.

– Нравится, конечно. Нравится вставать поздно и гулять с собакой, сидеть под деревом и читать. Возвращаться домой, находить готовый обед, спать на лугу. Срывать цветущие ветки, портя миндальные деревья. Ставить в вазы полевые цветы, маргаритки. Еще нравится душить петухов, ломать дрова руками, как будто в угольной шахте. Сырая свинина вызывает у нее ужас, но жареную она ест с большим аппетитом. Думаю, деревня ей нравится, – закончил он и грубо рассмеялся.

Бабушка выгнала его из-за стола одним взглядом.

– Почему, Бабушка? – попыталась я улыбкой смягчить ее. Я повернулась к соседу и сказала: – Это правда.

Мы засмеялись, и по комнате разлилось благополучие.

Паоло стал приходить часто, потому что между нами сразу установилась крепкая живая симпатия. Я давно не общалась с другими сверстниками, кроме Джулиано. Паоло был умен, открыт: мне достаточно было взглянуть на его лицо, на его растрепанные в юношеском беспорядке волосы, чтобы испытать радость. Когда он был рядом, я часто смеялась и, в общем, мне было весело.

Не помню, о чем мы говорили: у нас были разные интересы. Кажется, он в основном рассказывал о своей деревенской жизни. Но его присутствие добавляло моим дням здоровый вкус молодости. Как только он появлялся, я, проходя между черными тенями тетушек, шла ему навстречу с веселым блеском в глазах. Часто смотрела на часы, грустила, когда он уходил. Нас никогда не оставляли одних, и эта постоянная слежка раздражала меня, потому что исходила из подозрения, никак не связанного с нашими отношениями.

Он смотрел на меня с улыбкой, слегка удивленный моей непринужденностью: я чувствовала, что он готов был осудить меня, но был разоружен моей искренностью. Я была куда сдержаннее своих сверстниц, но здесь, в деревне, моя привычка высказывать личное мнение казалась чуть ли не наглостью: женщины прятали все свои страсти и увлечения, как грех, и осмеливались проявлять лишь те, что относились к Богу и детям. Поэтому иногда, вкладывая все нерастраченные чувства, они перебарщивали: молились драматично, без стыда, обнимали детей так крепко, что их хрупкие тела чуть ли не задыхались в материнских объятиях. Паоло говорил, что я не похожа на других девушек.

– Ты никогда не шьешь, – объяснял он. – Не готовишь себе приданое. У нас девушки готовят приданое с детства. Когда приходишь к ним в гости, у них на коленях всегда лежит большая белая простыня, над которой они терпеливо работают.

– Тебе нравятся такие девушки? – спросила я.

Он ответил:

– Да.

Повисла уязвленная тишина. Мне хотелось плакать. Несколько дней я не открывала книг и, неумело двигая длинными пальцами, училась вязать. Словом, пыталась соответствовать образу женщины, не способной удивить. Но у меня не получалось. Паоло больше не придет, предчувствовала я.

Но он всегда возвращался. Говорил: «Беседовать с тобой – все равно что ходить в горы: на каждом повороте тропы открывается новый вид. С тобой можно обсуждать вещи, о которых мы не привыкли говорить с девушками». Но вскоре замолкал, сожалея, что открылся, спрашивал, люблю ли я детей.

Дома со мной никто о нем не говорил, и в этом молчании я чувствовала опасность. Когда он приходил, тетя София кричала меня снизу в окно: «Алессандра, Паоло здесь». Часто мне неожиданно хотелось сказать: «Да говорите же! Давайте уже поговорим о нем». Молчание родственников будто сжимало меня в кольцо осады: я чувствовала – что-то формируется, принимает очертания, и намеренно проверяла, как далеко зайдет это варварское вторжение в мою жизнь. Это был поединок между мной и Бабушкой. И больше: между мной и унизительной традицией. Я знала, что в Абруццо ни одна девушка не принимает молодого человека так часто, если он не жених, иначе на ней никто не захочет жениться и ей останется только искать мужа в городе. Кроме того, я протестовала против обычая, распространенного среди крестьян: женить помолвленных сразу после сватовства и договора о приданом. После церемонии невеста возвращалась к родителям, жених тоже продолжал жить в своей семье. Иногда проходили годы, прежде чем они могли завести дом, поселиться вместе, ведь брак заключался, когда они едва вышли из подросткового возраста. Но если он, устав, бросал невесту, ее репутация оставалась незапятнанной.

В полях иногда можно было увидеть девушку в сопровождении юноши, который держал ее за плечи. «Это муж», – говорили мне. Они нежно держались за руки, целовались в тени дерева, невеста прижималась спиной к стволу, позволяла себя обнимать. «Это муж», – успокаивали меня. На закате, когда перед наступлением ночи в воздухе разливалась грусть и меланхолия, они должны были расстаться, вернуться каждый в свой дом. Зажигались звезды, в опьяняющем летнем воздухе стрекотали сверчки, подтачивая мужество, необходимое для расставания. Женщины провожали женихов как можно дальше, словно пытаясь удержать. Они останавливались, смотрели, как те удаляются, махали рукой, пока ночная тень не поглощала их.

– Почему они не могут быть вместе? – спрашивала я.

– У него еще нет денег на кровать, на детей.

Я представляла, как девушки смотрят на мужчин, безжалостно обвиняя их. А те обещают: скоро, скоро я найду деньги, украду, если придется. Аделе говорила: «Нет кровати – есть свежая трава на лугу».

По вечерам стало трудно заставлять себя учиться: казалось, что в прямом соприкосновении с природой всякое любопытство иссякает, что в круговороте солнца уже раскрыта тайна мироздания. Что в воздухе растворена истина каждой религии, вся поэзия и вся музыка. Аромат скошенной травы обволакивал ум. Паоло возвещал о своем приходе легким свистом.

И я закрывала книги, бежала вниз по лестнице, входила в столовую, и на лету черная юбка вздымалась вокруг меня. Я улыбалась: через несколько дней мне исполнится восемнадцать. Мне казалось, я играю главную роль в прекрасной пьесе.

С тех пор как Паоло стал навещать меня, жизнь стала легче, дом светлее, а родственники начали проявлять неожиданную нежность. Однажды Бабушка велела мне проводить ее в комнату на первом этаже, куда никто не заходил, кроме нее. Когда-то она была часовней.

– Войди, – сказала Бабушка, подталкивая меня за плечи и тут же закрывая за нами дверь.

Это была большая полутемная комната с фиолетовыми стенами. Вдоль стен стояли темные массивные шкафы, некоторые очень изящные, как бывают в ризницах. У меня возникло ощущение, будто я попала в подземелье, куда давно не проникали воздух и свет. Шкафы и стены, черное и фиолетовое, все сливалось в этой гнетущей темноте.

– Мы на месте, – сказала Бабушка с ноткой удовлетворения в голове. Ее глаза светились радостью оттого, что она заманила меня в ловушку: толстая дверь приглушила бы даже самый отчаянный крик, а окно защищала решетка. Я хотела было заговорить, но Бабушка приказала мне замолчать: «Тс-с!» Она отодвинула передник, и от волшебного звона ключей всколыхнулась тень. Она долго перебирала их, выбрала один и, отцепив связку от пояса, поднесла длинный блестящий ключ к замку черного шкафа. Осторожно вставила ключ в замочную скважину, словно боясь, что шкаф воспротивится этому насилию и рухнет на нее. Наконец она распахнула дверцы, и мрак комнаты рассеялся от белизны аккуратно сложенного белья.

Бабушка открывала шкафы один за другим, жадно следя за восхищением на моем лице. Комната одевалась в сияющую белизну.

– Смотри, – говорила она. – Смотри, – она взяла меня за руку и подвела к большому открытому шкафу. – Потрогай, – соблазняла она меня и скользила моей рукой по прохладным складкам простыней. – Потрогай, – настаивала она.

– Их много, – говорила она. – Знаешь сколько? – она замешкалась, оценивая, могу ли я хранить секреты, потом сказала: – Больше двухсот. Двести шестнадцать. Некоторые совсем новые, нетронутые, их еще никто не стелил, может, ты сделаешь это, или твоя дочь. А лучше – дочь твоей дочери, – добавила она, любуясь своей мечтой. – Вот… – она провела рукой по льняной простыне с вышивкой, – это твое свадебное белье. Здесь буква А, это приданое моей матери, ее звали Антониетта. Вот, «А», смотри.

Буква была оплетена ветвями и листьями, а на самом верху были вышиты анютины глазки, делающие ее похожей на девушку с цветком в волосах.

– А это, – сказала она, – детское белье.

Она прижала меня к себе. Мы стояли неподвижно в этом душистом белом море, и я была почти с нее ростом. Она гладила мне лоб, собирая в своей большой руке все мои мысли. Мне казалось, я больше не в черном платье, не в черных туфлях, не с тугой косой. Передо мной покорно возникала мечта всех девушек: я была в свадебном наряде, и все мне улыбались. «Какая красивая», – говорили они, провожая меня взглядом. Потом я ложилась на льняную простыню с вышивкой, и Паоло смеялся вместе со мной, мы были молоды.

– Я спокойна, – продолжала Бабушка. – У меня уже готова могила, которая смотрит на этот дом. – С кладбища, раскинувшегося на зеленом склоне холма, деревня была видна как с небес. – Я буду тебя видеть. Ты должна вставать рано, самой первой. Дом спит, мужчины спят, они ленивы, ждут, когда им принесут кофе в постель. В этот час ты настоящая хозяйка. Обходишь комнаты, коридоры, спускаешься в кладовую, в погреб, сюда, открываешь, закрываешь ключами. Всегда носи их с собой. Когда ложишься спать, клади их под подушку. Я не могла бы заснуть, не чувствуя ключей под головой. В день, когда я умру, ты знаешь, где их найти.

С того вечера она чаще держала меня рядом с собой. Она хотела, чтобы ее понимали по одному взгляду, жесту, и я понимала. Именно эта близость меня пугала. Учиться мне теперь приходилось тайком. Услышав ее шаги на лестнице, я прятала книги. Я снова обратилась к дяде Родольфо, умоляла его уговорить Бабушку отпустить меня в Сульмону на экзамены. Пока они беседовали, я сидела в кабинете и будто ждала помилования. Вернувшись, он развел руками в знак смирения: Бабушка сказала «нет».

Я подошла к окну, чтобы он не видел моих глаз, полных слез. Сквозь дрожащую пелену я смотрела на зеленую долину, окруженную Маеллой как громоздкой, непреодолимой стеной.

– Я сделаю все возможное, – бормотал за моей спиной дядя Родольфо, прося прощения.

– Мне жаль, что я брала у тебя деньги на книги, – сказала я, не оборачиваясь. – Я верну.

Я ранила его, хотела ранить. Между ним и Бабушкой состоялся еще один разговор. Они долго что-то обсуждали, запершись в зале. Потом я узнала, что он говорил не только обо мне, но и о моей матери, и о той Эмилии, которую так любил. В конце концов Бабушка пошла на уступки:

– Так ты утверждаешь, что после выпускного экзамена она покончит с учебой? – она сделала паузу, будто подсчитывала дни. Наконец решила: – Ладно, пусть едет.

В Сульмону я отправилась с тетей Софией. Мы выглядели довольно мрачно, во всем черном, и все на нас смотрели. Сульмона, помню, была полна пыли, мне все время хотелось пить. Девушки, ожидавшие вместе со мной своей очереди на экзамен, были в цветных платьях, с прическами, с накрашенными губами. Одна из них спросила, не монашка ли я.

Я ответила – нет, но мне казалось, что я лгу. Меня сковывало то же самое беспокойство, которое я всегда испытывала в толпе: ощущение безмерной любви к окружающим людям и полная невозможность ее выразить. Экзамены не казались мне трудными, на письменных я пыталась помочь товарищам, особенно девушкам. Они принимали помощь, но потом смотрели на меня с недоверием, спрашивая себя, чего я добиваюсь, и никто не мог угадать правду. Мне хотелось провалить хотя бы один экзамен – может, тогда они перестали бы так смотреть, пожалели бы меня, утешили, – но все шло хорошо. Выходя из аудитории, я чувствовала себя неловко и думала, что все дело в моем высоком росте.

* * *
В последний день, когда я поехала узнавать результаты, меня сопровождал дядя Родольфо. При мысли о том, что я осталась с ним наедине на улицах Сульмоны, у меня перехватывало дыхание: мы шли поодаль, не глядя друг от друга, и когда наши взгляды случайно встречались, мы тут же отводили глаза, словно боялись обжечься. Он показывал мне город, здания, я говорила о Паоло, рассказывала о Клаудио, о письмах, которые получала: но ни тот, ни другой не казались мне реальными, будто я выдумывала их на ходу.

Я получила аттестат с отличием: пока я смотрела оценки, некоторые одноклассники разглядывали меня, а я смеялась, чувствуя, будто получила подарок или мне открыли кредит, который я не заслуживала. Дядя Родольфо взял меня под руку, и, когда я выходила, все попрощались со мной.

На улице ярко светило солнце, сверкали камни. Во мне бушевала неудержимая радость, я смеялась без причины, и мне казалось, что необычное оживление, царящее повсюду, вызвано моим присутствием. Дядя Родольфо смотрел, как я смеюсь, как я иду, двигаюсь – и мне хотелось смеяться, идти и двигаться еще больше. Мы выпили вермута, и, непривычная к алкоголю, я ощутила легкое головокружение. «Я старая, – говорила я. – Через несколько месяцев я поступлю в университет. – Мои вены, члены, волосы – все переполняла моя неудержимая юность. – Старая», – повторяла я. По радио объявили, что в пять часов будет важная передача. Я предвкушала, как все родственники соберутся у нас дома, чтобы послушать ее, и, возможно из-за того вермута, начала смеяться над ними, как никогда раньше.

– Не хочу их видеть, – сказала я. – Совсем не хочу.

Тогда дядя Родольфо предложил пообедать в Сульмоне и вернуться на шестичасовом поезде.

Это воспоминание нужно сохранить: оно очень важное. В последующие годы, когда я жила с Франческо, и сейчас тоже, оно часто проносится в моей памяти, как ярко светящийся поезд, который пересекает темную деревню и исчезает.

Дядя Родольфо вел меня под руку, и, как в тот первый день, на похоронах матери, я охотно доверялась ему. Он выбрал маленькую тратторию с прозрачным навесом из листьев глицинии: под этой зеленой крышей мы казались бледными – здоровой, чистой бледностью, как у детей. Хозяйка встретила нас улыбкой, в которой смешивались теплота и понимание. Я не испытывала никакого смущения, хотя впервые обедала с мужчиной. Женщина наблюдала за нами и, наверное, гадала, любовница я ему или дочь, но ее мнение меня не интересовало – я перекладывала все суждения на дядю Родольфо, так же как опиралась на него, идя под руку.

Солнце пробивалось сквозь причудливые узоры листьев, и скатерть казалась подвижной гладью воды. Я собралась разломить хлеб и поняла, что мои обычно сильные руки стали вялыми, слабыми.

– Разломи ты, – сказала я. – У меня не получается.

Казалось невероятным, что мужчина сорока шести лет может быть еще так молод. Я давно не испытывала такой радости – с тех пор, как ходила с матерью украдкой собирать цветы сквозь решетки чужих садов. Я смеялась. Он смотрел, как я смеюсь. Я ела с аппетитом, а он наслаждался, видя, как я ем. Он заказывал для меня редкие, изысканные блюда, сердился, если их не было, извинялся – а я позволяла ему извиняться. Он медленно наливал вино из пыльной бутылки, потом останавливался, колеблясь:

– Тебе не станет плохо?

Спустя годы я помню нежность, переполняющую его взгляд, когда он произносил эти слова. В нем было видно такое чуткое осознание женской хрупкости и такая искренняя забота о моем благополучии и счастье, что мне захотелось испытать свою силу еще немного.

– Не думаю, – сказала я и сделала большой глоток. Потом добавила: – Хочу покурить.

Он порылся в карманах, смущенный, что не может предложить мне хороших сигарет. Я закурила неумело, выпуская дым в сторону. «Может, мне и станет плохо», – думала я, охваченная легким опьянением. Но не волновалась, потому что он был рядом. Он бы подхватил меня на руки, унес, обо всем позаботился. Я очнулась бы в постели с белыми занавесками, в комнате с нежными цветами, а он стоял бы на коленях у кровати, преданный и счастливый. Да, я могла бы даже упасть в обморок, если бы захотела. Больше никогда в безжалостной повседневной жизни у меня не было такой роскоши.

– Эмилия не боялась, когда шла к тебе на свидание, да?

– Кто тебе это сказал? – удивился он.

– Тебе неприятно, что я знаю?

– Нет. Ты – нет. Много раз я хотел рассказать тебе. Но думал, эта история не для девушки твоего возраста. Хотя ты намного взрослее своих лет – с тобой можно говорить как со зрелой женщиной. И эта твоя зрелость вызывает у меня нежность и глубокую печаль.

Он взял мою руку, накрыл своей. Моя рука покоилась на столе, укрытая, защищенная. До сих пор, когда я закрываю глаза и вспоминаю этот эпизод, я вижу зеленый летний свет и свою руку – невинную ручку ребенка.

– Эмилия умерла, да?

– Много лет назад. Ты только родилась. Она умерла в Чезене, куда его перевели. Перевели срочно.

Он замолчал, потом добавил с горькой иронией:

– Бабушка, наверное, не сказала тебе…

– Нет, это не она мне рассказала.

– Ах вот как. Понятно. В любом случае Бабушка сыграла в этой истории свою роль. С тех пор мы все изменились. По крайней мере, я изменился. Бабушка не меняется. А Эмилия мертва.

– Она была красивой? – тихо спросила я.

Он достал из бумажника фотографию. Она не показалась мне красивой – круглое лицо, белая накидка на груди, тяжелые пряди светлых волос на лбу. Выглядела старой.

– Ей было двадцать четыре. На следующий год она уехала. У тебя светлые волосы, как у нее.

– Это мамины волосы, – сказала я.

– Да. Я почти не помню Элеонору.

– Она была необыкновенной женщиной.

– Как ты? – он улыбнулся.

– О нет! – живо ответила я и начала с жаром рассказывать о ней.

И сразу же, вызванная моими словами, вошла мать, удивленно огляделась. Ее лицо казалось зеленым на фоне белых восковых рук, как нежный молоденький листик. Мягкая, стремительная, она приблизилась, пока я рассказывала о ее походке. День сиял от гордости за нее, дядя Родольфо смотрел, зачарованный.

Я была счастлива. На столе стоял букет полевых цветов с веточками лимонной вербены.

– Заберу их с собой, положу в сумочку.

Я тепло попрощалась с улыбающейся полной хозяйкой:

– Мы еще вернемся, – сказала я.

Дядя Родольфо посмотрел на меня, потом повторил, расчувствовавшийся:

– Мы еще вернемся.

Мы вышли на пыльную аллею – в Сульмоне всегда много пыли. Он взял меня под руку, и мы пошли. Он должен был увезти меня тогда. Все было бы иначе. Я была слабой женщиной, а женщины опираются на таких мужчин, как он, – высоких, сильных. Я не могу простить ему, что он не сделал этого. Мои мысли неотступно возвращаются к нему, я хочу, чтобы он прочел эти страницы. «Почему ты не увез меня?» Я бью его кулаками в грудь: «Почему ты не увез меня?»

Вместо этого он сказал:

– Пойдем послушаем радио?

И я, улыбаясь, ответила:

– Да, пойдем.

Мы шли молча, выплескивая всю нашу радость в смелые, легкие шаги. Я улыбалась, все еще веря, что опираюсь на него, но с каждым шагом все больше удалялась от того счастливого дня, от сказки моей матери, и становилась Алессандрой, настоящей Алессандрой, и каждый шаг неумолимо приближал меня к Франческо, к Томазо, к моей одинокой жизни.

По радио объявили, что началась война.


* * *
На следующий день, открыв окно, я ожидала увидеть все иным. Поэтому была удивлена, обнаружив, что солнце светит, луга зеленые, небо ясное, крестьяне работают в полях. Я надеялась, что это был всего лишь дурной сон, но пережитое накануне было еще так живо во мне, что счастливая надежда сразу растворилась. Я с сомнением смотрела по сторонам, всматривалась в лица людей, шедших через двор. Их лица были спокойны, на них не было злобы. Я размышляла, как же были преувеличены рассказы наших родителей о прошлой войне. Я думала, что у них не было ни одного дня покоя, ни одного солнечного дня, что небо всегда было темным, воздух дрожал от страшных взрывов, вокруг стояли стоны и крики. А вместо этого раздавалось привычное кудахтанье кур, растерянное блеяние овец. Я улыбалась, думая, что участвовать в войне не так уж страшно.

В следующие пару недель довольно много молодых людей ушло, но уходили они спокойно, все уверяли, что они скоро вернутся. Те, кто остался, работали нехотя, сидели у дома, курили, ожидали повестку. Паоло отсутствовал, был в Гуардьягреле. Когда вернулся, то лишь сказал: «Слышала?» Но много курил, и, когда мы встречались, нам уже не было так весело. Я не могла понять почему, ведь ничего не изменилось. Ничего. Клаудио писал, что в городе жизнь тоже идет обычным чередом, только все тратят много денег на газеты.

Однако – и это было понятно по глазам женщин, по бледности их лиц, по суетливым движениям, с которыми они одевали и ласкали своих детей, по скорбному тону молитв, доносившихся из церквей, – в воздухе витала гнетущая тревога. Пелена страха и неуверенности окутывала дни; пелена ненависти встала между мной и поэзией, как и предсказывал Джулиано. Я отчаянно боролась с этой несуществующей пеленой, созданной моим воображением. Пыталась сопротивляться, отказывалась принимать войну. «Это легко», – говорила я себе. Ничто не нарушало привычный ход моих дней. Я читала, составляла планы занятий, исследований, писала длинные письма Клаудио, уже не упоминая о происходящем, купила новое платье и, бродя по коридорам дома, пела, чтобы отогнать охватившую меня тоску. Я больше не слушала радио. Не хотела ничего знать. Если мне сообщали новости, отвечала рассеяно. Из-за этого меня стали считать еще более холодной и эгоистичной – даже дядя Родольфо смотрел на меня с удивлением. А я с удовольствием вживалась в этот образ. Я ходила по деревне, всем своим видом показывая, что не хочу ни с кем общаться: на голове черный платок, на поводке собака Джузеппоне. Но голос из радио преследовал меня повсюду. Дома всегда кто-то сидел у приемника, нервно крутя ручку. Даже запершись в своей комнате, я видела, как чья-то рука лихорадочно щелкает переключателем. В деревне голос доносился из открытых окон, разливался по улицам, ждал меня за столиком в кафе, в аптеке, в бакалейной лавке. Я не хотела слушать слова – и не слушала. Но высокомерный голос настигал меня, путал мысли, вызывал внутри чувство протеста. «Довольно! – шептала я с подавленной яростью. – Довольно! Довольно!»

Бабушка никогда не говорила о войне: как и я, она не желала сдаваться под ненавистным натиском событий. Но она стала еще более бледной, похожей на большой труп. «Зачем? – хотелось мне крикнуть. – Ничего не происходит. Выключите радио. Просто выключите радио». А ночью, когда радио молчало, меня тянуло спуститься по темной лестнице в пустую гостиную, включить приемник и лихорадочно крутить ручку – до тех пор, пока снова не найду этот голос. Он стал частью воздуха, которым я дышала. Когда он умолкал, мне не хватало кислорода.

Я с возрастающим нетерпением ждала визитов Паоло, хотя они уже и не приносили мне прежней радости. Я надеялась, что именно он сможет помочь мне вернуться к себе – к той, какой я была раньше. Однажды вечером нас неожиданно оставили одних. Паоло ужинал с нами, радио не включали, и все пытались найти убежище в этом искусственном спокойствии. Тетя София вышла последней, неся в руке большую белую скатерть, завязанную в узел. Она шла вытряхнуть ее во двор, чтобы утром куры склевали крошки. Но она не вернулась. Сначала Паоло был удивлен неожиданной свободой, которую нам предоставили. Оглядывался, пытаясь понять, что это значит. Наконец он предложил мне выйти. В небе красиво светила луна.

Мы поднялись по тропинке, ведущей к аллее на склоне холма, аллее белых тополей. На тополях шевелились белые, как бабочки, листья, а в траве робкими серебряными колокольчиками звенели кузнечики, не в силах заглушить яростные крики лягушек.

– Паоло, – сказала я.

Он взял меня под руку.

Я не была счастлива. Между моими мыслями и счастьем всегда висела густая пелена, как между этой прогулкой и счастливой прогулкой. Я пыталась смеяться, говорить приятные, легкие слова, но все звучало фальшиво, наигранно, с бессознательным глупым кокетством. С тех пор как умерла мать, слова больше не создавали вокруг меня тот поэтичный, чарующий мир, в котором я научилась чувствовать себя живой. И я знала, что только когда смогу говорить на этом языке с мужчиной, я познаю любовь и счастье.

– Что случилось? – спросил Паоло.

Мы сели на невысокую оградку. Мои ноги касались свежей травы, покрытой вечерней росой.

– Ты действительно не такая, как другие девушки, – сказал он. – Почему ты не счастлива сейчас?

– А ты счастлив?

– Я – да.

Я посмотрела на него с недоверием. Я боялась, что он скрывает от меня свою грусть – этого момента и тех трудных дней, что мы переживали, – потому что обращается со мной, как с ребенком. Но его лицо было искренним. Тогда я поняла: только мужчины обладают силой и уверенностью. Ни у одного из них не было потерянного лица моей матери, страдальческого лица тети Виоланты, печального лица Лидии, когда она находилась вдали от капитана. Меня охватило внезапное желание завладеть их силой. Украсть ее, унести с собой, освободиться от этой густой пелены, отделявшей меня от беззаботной радости.

– Я тоже хочу быть счастливой, – сказала я.

Паоло приблизился. Его лицо оказалось совсем рядом с моим, его живые темные глаза затуманились. Как прекрасны были мужские черты – сильный нос, высокий лоб. У Паоло была загорелая кожа, и от его расстегнутой рубашки исходил приятный запах, запах кожи, долго бывшей на солнце. Растерявшись, я закрыла глаза.

Так меня в первый раз поцеловали. На самом деле, я не считала этот поцелуй первым. Клаудио уже целовал меня несколько раз, но это были колкие, быстрые, настороженные поцелуи. Губы Паоло давили на мои с такой силой, что мне стало больно. Я открыла рот, чтобы освободить их. Тогда он поцеловал меня взасос, заставил разомкнуть зубы, пригвоздив к месту своим напором.

Он отстранился, мне хотелось убежать. Меня удерживал страх, что он ненормальный и погонится за мной, чтобы, пользуясь уединенностью места, подчинить меня своему животному инстинкту. Он снова стал меня целовать, и я позволяла, парализованная смесью страха и любопытства, желания снова испытать это тревожное ощущение. Мне хотелось вытереть губы, но я боялась, что Паоло обидится, как если бы я не хотела пить из одного с ним стакана.

– Почему? – спросил Паоло, видя мою печаль. – Не надо расстраиваться. Я люблю тебя, и мы помолвлены.

Говоря это, он обнимал меня, гладил по плечам. Его не волновало, нравится ли мне его странный способ целоваться.

– Нет, – сказала я.

– Почему нет? – отвлеченно спросил он, возвращаясь к прерванному поцелую.

– Нет, – повторила я, вытирая губы. – Мы не помолвлены.

– Конечно, помолвлены, – настаивал он, жаждая продолжить поцелуй. – Мы скоро поженимся. Пока меня не призвали.

– Нет, – я спрыгнула со стенки. – Мы не помолвлены. Я не люблю тебя.

Он остался сидеть. Волосы его растрепались, белая рубашка помялась, брюки задрались, над спустившимся носком виднелась голая кожа.

Он смотрел на меня, не двигаясь и с такой искренней растерянностью, что меня охватила внезапная злость на себя, на свою неспособность быть счастливой. Тогда я впервые увидела тот инфантильный, потерянный взгляд, который потом так часто видела в глазах Франческо. О, достаточно было, чтобы мужчина посмотрел на меня так – и я сразу чувствовала себя презренным созданием, одержимым безумием. Раскаиваясь, я хотела, чтобы Паоло забыл мои слова, чтобы я сама их забыла, чтобы он простил меня. «Дорогой Паоло, – говорила я про себя. – Дорогой». И, растроганная его разочарованием, гладила его по лбу, чтобы утешить. «Дорогой Паоло, ну сделай же что-нибудь, избавь нас от этой тяжести». Мне казалось, достаточно было бы одного любящего слова – одного из тех, которыми моя мать, как по волшебству, возвращала ощущение счастья. Я была так одинока, что даже горы, деревья, звезды не могли составить мне компанию. На склонах больше не было видно деревень, земля казалась безлюдной. Мы остались одни – я и он, женщина и мужчина, навсегда обреченные жить вместе.

– Ты не хочешь? – спросил он угрюмо, поправляя волосы. Он говорил сухо, это уже был не друг, с которым мне нравилось смеяться.

– Нет.

– Почему же ты дала мне повод думать, что ты довольна и что ты любишь меня?

– Я и была довольна.

Я смотрела ему в глаза, чтобы он видел мою искренность.

– И что тогда? Почему ты не хочешь выйти за меня замуж?

– Что тогда? Видишь ли, тебе, наверное, трудно будет понять, но я жду мужчину, с которым остаться одной на всем белом свете будет прекрасно, а не ужасно или мучительно. Я жду…

Я собиралась сказать: «Я жду Харви». Но заставила себя сдержать эти слова. Он не понял бы. Ни один мужчина не понял бы. Поэтому я ласкала его по-матерински своим взглядом, поправляла его волосы. «Дорогой Паоло, – говорила я про себя. – Дорогой Паоло». Мне казалось, он стоит на берегу, на твердой земле, а я – на борту хрупкого парусника, который постепенно удаляется.

* * *
Несколько дней подряд я ходила ждать его к дальней границе имения. Только Паоло мог успокоить меня, вернуть уверенность, что я такая же женщина, как все. Я вглядывалась в тропинку среди дубов, по которой он обычно шел ко мне. Но видела только траву, деревья, небо. Сюда не долетал даже высокомерный голос радио.

С первыми сумерками я возвращалась во двор, принося в подоле черного платья тоску напрасного ожидания. Никто не удивлялся отсутствию Паоло, и я поняла – они все знают. Мне хотелось выяснить, насколько они осведомлены. Когда они смотрели мне в лицо, я боялась, что они будут упрекать меня за то, что я познала этот ужасный способ целоваться. Мной овладело непреодолимое беспокойство, которое заставляло меня прятаться – мне казалось, я невыносима и назойлива. Из своего окна я видела, как все заняты работой. Заметила, что их движения неумолимо медлительны, что этот ритм стал основой их существования. Я больше не училась, не занималась домом, а просто бродила по краю этой трудовой рутины. Уязвимая, зажатая между двумя жерновами, я часами слушала радио.

У радио я встречала дядю Альфредо. Иногда садилась рядом с ним. Он всегда смотрел на меня с иронией – так он смотрел на всех женщин. Я боялась, что он знает о поцелуе с Паоло, о разговорах с Фульвией, о руке Энея, коснувшейся моей груди. Однажды он сказал: «Ты и правда очень похожа на свою мать».

Услышав эти, казалось бы, безобидные слова, я готова была закрыть лицо руками и разрыдаться. Меня мучило раскаяние за то, что запятнала ее память. Я больше не могла смотреть на свое отражение в оконных стеклах – я видела грех в своем высоком, стройном, светловолосом облике, который здесь, в деревне, представал очевидной аномалией. Уже недостаточно было прятать книги, дневники, письма. Враждебный взгляд Джулиано, насмешливый взгляд дяди Альфредо, печальные глаза тетушек терзали меня, заставляли чувствовать себя одержимой, побуждали открыть окно, умереть, чтобы спрятаться.

– Бабушка, – сказала я однажды вечером, – я больше не могу.

Она сидела, белая и величественная, как в день моего приезда. Я говорила тихо, не смея поднять глаза на ее высоту – было трудно признать поражение.

– Я знаю, – спокойно ответила она.

Ее плечи возвышались над спинкой кресла, голова была на уровне оконного проема – на фоне неба, выше гор. Оттуда сверху она, наверное, видит все, и потому говорить бесполезно. Я прижалась к ее ногам, взяла ее руку – мне казалось, я в церкви.

Но она задала вопрос, которого я боялась:

– Почему ты так поступила с Паоло? Ты казалась довольной.

– Я и была довольна, – ответила я. – Ждала его с нетерпением. Ждала все эти дни… Мне нравилось видеть, как он входит в дом, идти ему навстречу…

– Тебе нравилось, – перебила она, – гулять с ним одной по вечерам?

– Да, думаю, в глубине души нравилось.

– Тогда почему ты не хочешь за него замуж? Тебе нравится, когда мужчина целует тебя, но ты не хочешь, чтобы он стал твоим мужем?

Я замешкалась с ответом: суровой Бабушке трудно было объяснить тонкие душевные движения.

– Да, нравится, – сказала я, решившись на откровенность. – Но я думаю, что любовь – это другое.

– Это не другое, ты ошибаешься. Все мужчины одинаковы, говорят одни и те же слова, делают одни и те же жесты. Они – мужчины. Паоло – честный, воспитанный молодой человек, он относился бы к тебе с большим уважением. Скоро ты могла бы родить ребенка. Когда ждешь ребенка, испытываешь благодарность к мужчинам. Ты чувствуешь себя по-настоящему живой, твое тело расцветает, тебя переполняет щедрое блаженство, тебе хочется есть, пить, спать – все инстинкты обновляются, ты уверена, что здорова и плодовита, как земля, которая проращивает зерно. Ты больше не держишь зла на мужчин – они тоже твои дети. И в самом деле, когда видишь, как они суетятся по своим делам – бесполезным, жалким по сравнению с триумфом твоей жизни, – тебя пронизывает нежная материнская жалость.

– Я не держу зла на мужчин. Просто мне хотелось бы иметь ту же уверенность, ту же силу, которая есть у них и на которую они могут рассчитывать в любой момент.

– Это не сила, – ответила она, ударяя своей большой ладонью по подлокотнику. – Это отсутствие сострадания. Но силен только тот, у кого есть сострадание. Понимаешь? Запомни это. Боюсь, ты все перепутала, решив, что они хозяева, и вверила им свое счастье. Ты ошиблась. Дом – наш, дети – наши, мы их вынашиваем, мы их кормим – значит, жизнь принадлежит нам. Даже удовольствие, которое мужчины тебе доставляют, – это мелочь, которую надо хранить в тайне; с помощью этой тайны они держат тебя в подчинении, унижают. Лишь когда ждешь ребенка, становишься по-настоящему уверенной: тогда связь, соединяющая нас с мужчинами, перестает быть низкой, презренной, а становится прекрасной – и мы пользуемся ею, гордимся ею. Ты полнеешь, хорошеешь, грудь наливается молоком. Одной тебя достаточно, чтобы накормить ребенка, ему больше ничего не нужно. Даже боль, которую испытываешь при родах, – это своего рода чудовищное наслаждение: если ты настоящая женщина, тебе должно хотеться испытать ее. Рождение Ариберто далось мне очень тяжело. Я умоляла его: «Сынок, зачем ты причиняешь мне такую боль? Пожалей меня, помедленнее». В эти минуты мужчины стоят за дверью, перепуганные, пристыженные, не находят себе покоя. А ты обладаешь силой встретить в одиночку страшный момент рождения жизни.

Слова Бабушки падали на меня сверху, как глыбы, сокрушающие мою слабую личность, мои заветные мечты. «Нет, – думала я и металась в темноте, – нет, я не хочу обладать этой ужасной силой, не хочу».

Раздавленная осознанием своей ничтожности, я сказала:

– Прости меня, Бабушка. Мне казалось, что я стала сильной, стала похожа на тебя. Отпусти меня, я не выдерживаю.

– Я знаю, – повторила она глухо, с болью в голосе. – Я говорила тебе: оставь книги, оставь музыку. Надо решительно выкинуть все это прочь, прочь.

Она сказала, как моя мать:

– Я хотела, чтобы ты была счастлива.

Я задрожала, прижимаясь к ее коленям. Я почувствовала, как подо мной, вокруг меня течет река, быстро, а я цепляюсь за ствол на берегу, за скалу.

– Мне страшно, помоги мне, – прошептала я в изнеможении.

Из соседнего дома доносился высокомерный голос радио: он входил в комнату, накрывал нас, мы дышали им. Мягкий летний вечер наполнился тревогой. В радиоголосе мы слышали гул самолетов, яростное пикирование самолетов, огненное кружение самолетов, три самолета, шесть самолетов сбиты.

– Мне страшно, – призналась я. – Бабушка, мне страшно.

– Все мы боимся, – сказала она. – Мне даже кажется, этот страх уже не оставит нас. Мне бояться осталось недолго: я стара. Но я не могу забыть твое лицо, когда ты вернулась из Сульмоны в день объявления войны. Ты поняла, что никто не сможет избежать этого страха. Впрочем, сейчас мы живем в твое время, и справедливо, что ты понимаешь его лучше меня. Тогда у меня еще была надежда спасти тебя, я думала построить убежище в кладовой: это прочный каменный погреб. Всю ночь я перебирала в голове нелепые, фантастические идеи: обшить комнату сталью, хотя у меня и нет на это денег. Думала об этой комнате для тебя… для Паоло, – добавила она тихо. – Хотела спрятать там и белье, и мешки с зерном. Устроить что-то вроде Ноева ковчега. «Я буду сильнее войны», – думала я. Но это невозможно. Война все равно проникнет сюда. Твой отец написал, что Систа боится и хочет вернуться на родину, на Сардинию. Он не может остаться один, без женщины, которая вела бы хозяйство, стирала, готовила, штопала. Сначала я разорвала письмо, даже не показав тебе: думала послать Аделе.

– Лучше поеду я, – сказала я.

– Да, – после паузы кивнула она. – Лучше.

Мы остались сидеть рядом, молча. Радио умолкло: слышались голоса сверчков, вой собаки. «Прощай, – говорила я про себя. – Прощай. Прощай».

Вошли тети, и я вскочила, стараясь взять себя в руки. Но молчаливая сдержанность, которую мы всегда сохраняли между собой, была нарушена; мы знали друг друга так глубоко, как могут знать только женщины, даже если они думали, что никогда не доверятся друг другу.

– Алессандра уезжает, – сказала Бабушка.

Они не выразили удивления. Было решено, что я уеду через два дня: в понедельник. В понедельник рано утром дядя Родольфо надел сапоги, чтобы ехать в поле.

– Мне жаль, – сказал он. – Я бы хотел проводить тебя на станцию. Крестьянин отвезет тебя на телеге. У меня много дел – не могу.

Он взял мою руку. Я смотрела на него: «Почему ты не целуешь меня? – спрашивала я взглядом. – Почему не целуешь, как Паоло?» Я снова с удивлением подумала, что мужчина сорока шести лет еще очень молод, привлекателен. «Поцелуй меня, – настаивала я. – Обними меня, поцелуй». Я умоляла его избавить меня от всего, что ждало в дальнейшей жизни, от всех поступков, которые мне предстояло совершить. Мы оба понимали, что значил мой отъезд. Я должна была отправиться в путь, уехать – впервые одна. Бабушка дала мне деньги на билет, а потом торжественно вручила небольшую сумму. Я больше не вернусь в этот дом, и я оглядывалась по сторонам, прощаясь с мирной жизнью, которая меня отвергла. За спиной дяди Родольфо висели его ружья, трубки, фотография, сделанная на плато Карст, и мое имя в большом генеалогическом древе – свободное, одинокое, на крайней ветви, висящее в пустоте.

– Понимаешь? – сказал он. – Я не могу проводить тебя. Попрощаемся здесь.

Все стояли у дверей, когда я садилась в телегу крестьянина. Бабушка – посередине, тетя Виоланта – слева, тетя София – справа, служанки – позади, как на фотографии. Джулиано сидел на земле, отряхивая хлыстом ботинки.

Наступило молчание, потом тетя Клариче разрыдалась:

– Почему Алессандра уезжает? – всхлипывала она. – Это я виновата? Что я сделала? Я сделала что-то плохое?

Тогда Бабушка, склонив голову, отдала приказ трогаться. Я инстинктивно дернулась, будто хотела воспротивиться, удержаться. Но крестьянин хлестнул лошадь, и скоро стук колес по булыжнику заглушил пронзительный плач тети Клариче.

* * *
По возвращении меня больше всего поразила темнота, в которой был погребен город – из-за светомаскировки. Когда поезд въезжал на станцию Рима, мне показалось, он наклонился, чтобы скользнуть в зловещий, опасный тоннель. В темноте я едва узнала отца, пришедшего вместе с Систой, чтобы встретить корзины. Во время долгой разлуки наша переписка была скудной и холодной, поэтому мне казалось бессмысленным разыгрывать нежные чувства. Впрочем, он в основном занимался корзинами.

– У тебя есть документ на получение продовольственных карточек? – спросил он меня вполголоса; и, получив утвердительный ответ, вздохнул с облегчением: – Я весь день переживал из-за этого.

Отец оставил старый дом на улице Паоло Эмилио и снял крошечную квартиру в новостройке на набережной Фламинио. Это усиливало мое ощущение, будто я приехала в незнакомый город. Я молча шла по лабиринту высоких белых зданий, следуя за отцом и Систой, как за чужими людьми. Я несла тяжелую плетеную корзину, которая царапала мне запястье, и даже не оглядывалась по сторонам. Лифт поверг меня в смятение: он был современный, двери распахивались сами. Как и по приезде в Абруццо, я вдруг усомнилась, не умерла ли я и не попала ли в потусторонний мир: возможно, можно умирать много раз, каждый раз отказываясь от чего-то, от кого-то.

Три маленькие комнатки заполняла старая черная мебель; отец заменил супружескую кровать узкой железной; все следы матери – одежда, фотографии – исчезли, пианино было продано.

– Я выбросил ненужные вещи, – говорил отец и, показывая мне ванную, встроенные шкафы, кухню, спрашивал довольным тоном: – Тебе нравится?

Я сказала «да», но на самом деле я не задавала себе такого вопроса и не ждала ничего, кроме уголка, где можно было бы спать, – потому что теперь – даже сильнее, чем когда я приехала к Бабушке, – мне казалось, что на мне лежит тяжкий грех, который нужно искупить.

Пламя свечей разливало вокруг тусклый желтоватый свет. В то время у отца начались первые проблемы со зрением. Он распахнул окно – тьма была непроглядной: черная река отделяла меня от квартала, где я жила с матерью.

Утром я заметила, что дом сильно возвышается над мостом и зарослями тростника: для нас это было все равно что жить на кладбище. Но, конечно, отец об этом не думал и не чувствовал неудобства. «Мы очень близко к Ватикану, – говорил он. – Думаю, нам можно не бояться бомб».

Систа бродила по кухне растерянная, называла меня «синьориной», обращалась на «вы», и я принимала это без возражений – мне казалось, что все мы стали другими и старые отношения больше не работают. Нам нечего было сказать друг другу, и когда я исчерпала новости о здоровье Бабушки и делах в деревне, другую тему для разговора мы найти не смогли. Я продолжала испытывать чувство слепой благодарности: я была рада, что у меня есть своя комната, свое окно. Я хотела как-то отплатить, поэтому с энтузиазмом согласилась, когда отец сказал:

– Тебе придется готовить, заниматься домом.

Я сказала, что на следующий день пойду записываться в университет, что буду активно искать работу, что он может положиться на меня.

Он с облегчением улыбнулся.

– Увидишь, – сказал он, – когда Систы не станет, если ты мне будешь помогать, мы сможем жить очень неплохо. Теперь у нас еще и пособие за бомбежки будет. Один знакомый привозит нам из деревни мясо. В этом доме хорошо. Я познакомился с вдовцом с первого этажа, иногда играем с ним в карты. Здесь, – добавил он после короткой паузы, глядя мне в глаза, – никто ничего не знает. Ты поняла?

Тон его голоса ясно давал понять, что жизнь, проведенная с моей матерью, была сказкой, и мы оба должны сожалеть о том, что выдумали ее.

* * *
Через два дня я пошла навестить Фульвию. По мере того как я приближалась к улице, где жила много лет, мои ноги все сильнее слабели, шаги становились все более неуверенными: я узнавала места, витрины, торговцев за прилавками, но у меня возникало ощущение, будто на самом деле я никогда их не видела, а только слышала подробные рассказы. Ласточки встретили меня громким приветственным криком: я узнала их, они все еще были моими родственницами. Они стремительно слетались вниз, заполняя всю улицу своим горьким отчаянием. Я слышала, как они кричат внутри меня.

Трепеща, я медленно вошла в подъезд. Остановилась перед тем, что некогда было нашей квартирой; я ждала, что дверь внезапно распахнется и я увижу маму, идущую с невыразимой грацией мне навстречу: «О Санди, – сказала бы она, – ты вернулась…»

Но на двери было написано «Ридольфи», и я пошла дальше. Когда Фульвия открыла дверь, она с трудом узнала меня.

– Алессандра! – воскликнула она, порывисто заключая меня объятия.

Она так разволновалась, что не знала, где меня принять: у нее даже возникло искушение открыть дверь в японскую гостиную, куда мы никогда не заходили, и я едва успела ее остановить. Мы сели на ее кровать, в ее комнате, увешанной новыми фотографиями, на которых она была в купальном костюме. Я никогда не видела ее такой, не узнавала ее с новой прической, в новом платье: я была готова расплакаться.

Она сказала:

– Санди, я так рада, что ты вернулась, мне нужно рассказать тебе тысячу вещей, с чего же начать? Нам придется проводить целые дни, целые ночи в разговорах. Останься ночевать здесь сегодня, а? Жаль, что мамы нет дома, – добавила она. – Она ушла…

– С капитаном?

Фульвия сделала паузу, потом серьезно продолжила:

– Нет. Капитана перевели вскоре после смерти твоей матери. Целая драма. А этот… этот инженер, инженер с «фиатом» тысяча пятисотым.

– А, понимаю, – сказала я. – Сколько всего!..

– О, так много всего…

– А Дарио? – спросила я, улыбаясь.

– Он там, – сказала она, кивнув в сторону дома напротив.

Мы подошли к окну, чтобы посмотреть на улицу: узкую, пыльную, как печальный коридор. Фасад напротив казался совсем свинцовым в сумраке. Дарио не сидел за столом, делая уроки, каким я всегда вспоминала его. Его открытое окно обнажало потертую белую занавеску, убогий интерьер. На мгновение в моем сознании промелькнули яркие, ослепительные образы: свободная зелень лугов, великолепие гор Абруццо. Сейчас они казались пейзажами, которые я видела во сне. Моя жизнь была здесь: я снова вернулась на эту меланхоличную улицу, чтобы покорно отдаться ей.

– Как он? – спросила я, указывая на окно Дарио.

– Хороший, – ответила она. – Ласковый. Иногда, правда, бывает очень неприятным, непонятным, исчезает. Но, может, тебе будет сложно понять, ты приехала издалека: у них сейчас трудное время. Дарио сперва призвали, потом освободили из-за зрения. Я пережила ужасные дни: теперь, слава богу, все позади.

– Из-за его отъезда?

– Да, и вдобавок, представь, я думала, что беременна.

Я вздрогнула и отшатнулась от окна, чтобы скрыть лицо в тени. Я чувствовала, как сильно краснею, но не могла оторвать взгляда от лица, тела Фульвии. Я думала, что неправильно поняла: может, Фульвия и Дарио тайно поженились. Но главное – я страдала оттого, что меня исключили из этой тайны, даже обманули, потому что все прошедшие месяцы я продолжала думать о Фульвии так, будто она оставалась прежней.

– Да, – сказала она, отводя взгляд. – Да, ты ничего не знаешь. Это случилось осенью, тринадцатого октября.

Я продолжала смотреть на нее, молча, широко раскрыв глаза, слушала, как она легко произносит эти слова, туша сигарету о подоконник. Она начала курить.

– Я хотела написать тебе, – продолжала она, – но такие вещи очень сложно писать, нужно было поговорить. Кроме того, я боялась, что твою переписку могут читать. Помнишь, я несколько недель не писала тебе?

Я кивнула.

– Ты меня торопила, беспокоилась, я собирала твои письма, но не могла ответить, не могла писать тебе, как раньше, хотя на самом деле ничего не изменилось. Потом я сказала тебе: «Прости, произошли кое-какие важные вещи…» Помнишь?

Я снова кивнула.

– Это было оно.

Тем временем в моей душе росла горькая обида на нее за это молчание. Долгие месяцы я продолжала переписываться с персонажем, которого больше не существовало; меня мучил этот обман; я даже не думала осуждать поведение Фульвии, я осуждала только ее неискренность по отношению ко мне. С самых юных лет мы поклялись, что как только одна из нас выйдет замуж, она расскажет другой все подробности первой брачной ночи; но теперь я догадывалась, что она ничего не расскажет: если бы я напомнила ей о клятве, она, возможно, рассмеялась бы, отнеслась ко мне, как к ребенку. Я снова увидела высокую фигуру Дарио, которая ждала нас на углу площади, небрежную легкость его походки, и мне казалось, что он один виноват в предательстве Фульвии.

Она приблизилась ко мне, подвела к окну: в наступающих сумерках мы еще различали окно Дарио, пустой столик. В глубине комнаты белела кровать, пиджак, брошенный на спинку стула. Эти признаки повседневной жизни мужчины казались нам таинственными, непонятными.

– Это случилось здесь, – сказала она. – Однажды вечером, когда мама была в театре.

Мне хотелось обернуться, осмотреться. Возможно, я чего-то не заметила, входя. В своих воспоминаниях я привыкла видеть эту комнату неизменной, но что-то, конечно, должно было измениться; невозможно было представить, что это произошло тут, среди старых сундуков, в той самой комнате, где мы познакомились с Фульвией, когда были детьми. «Я Глория Свенсон», – сказала она тогда, откидывая волосы и открывая глаза, подведенные углем. Здесь, думала я, прямо здесь.

– Расскажи, – прошептала я.

Фульвия начала рассказывать, глядя с нежной обидой на окно напротив. Она сказала, что сопротивлялась все лето.

– Но это было упрямство, чисто формальное сопротивление: в фантазиях я давно уже сдалась. Мне приходилось бороться больше с собой, чем с ним. Он понимал это и наблюдал за этой борьбой, не принимая ничью сторону: он знал, что я его лучший союзник, и оставлял меня одну в этой страшной битве. Мы виделись каждый день, дважды в день, и между нами постоянно висела какая-то обида, из-за которой я ощущала себя неполноценной, ведь я не знала, насколько могу доверять своим решениям. Я боялась, что зациклилась прежде всего на социальной условности: я была бы счастлива сдаться, если бы он пообещал жениться. Он молчал, иногда даже не обнимал: «Прости», – говорил он, если поддавался желанию поцеловать меня или коснуться рукой. Меня раздражала ироничная улыбка, которую я иногда замечала на его губах, легкая улыбка сочувствия, которого я раньше в нем не замечала. Эта улыбка была единственной ловушкой, которую он мне ставил. В остальном он был покладистым, нежным, всегда готовым прийти, когда я зову. Перед его щедрой нежностью я чувствовала себя существом недостойным, расчетливым, неотступно одержимым омерзительной жадностью. Вдобавок мне казалось, что я играю комедию: притворяюсь, что меня ужасает грех, который я собираюсь совершить, только чтобы соблюсти успокаивающую традицию. Когда я убедилась, что мой страх перед грехом был притворным, что на самом деле я жаждала совершить грех, тогда…

– Тогда?

– Я сказала ему: «Мама сегодня вечером в театре, зайди на минутку, но только на минутку, понял?» Даже тогда я лгала, хотела, чтобы он настоял, чтобы это он заставил меня, принудил…

– А он?

– Он сказал: «Хорошо».

– И… что было, когда он пришел?

После паузы Фульвия прошептала:

– Он дрожал.

После этих слов мы обе с нежностью повернулись к окну, лаская его взглядом. Я вспоминала день, когда Лидия сказала мне: «Пойдем, познакомлю тебя с моей дочерью». Я с робостью приближалась к ее комнате, к незнакомому миру, который представляла для меня Фульвия, я чувствовала, что начинается новый этап и эта встреча станет серьезным испытанием: мои игры, мои мысли раскрывали всю мою натуру, и было опасно делиться ими с кем-то. Поэтому я дрожала. Дарио тоже дрожал. Он рисковал, входя в ее комнату. А я надеялась, что наши игры окажутся сильнее и он уйдет побежденным, униженным.

– Мы часто виделись, – продолжала Фульвия. – Каждый раз, когда мама уходила вечером.

Слово «видеться» приобрело для нее другой смысл, и я краснела при мысли, что стала ее соучастницей, разделив с ней скрытое значение этого слова.

– Месяцами все было хорошо. Я начала бояться как раз тогда, когда Дарио получил повестку, в те дни, когда он проходил медкомиссию. Я не могла поверить, что это правда, мне казалось несправедливым, что то, что мы делали так легко, по-детски, могло вызвать те же последствия, что и брак, заключенный в церкви, с согласия родителей, священника, всех. Мне это казалось невозможным именно потому, что мы привыкли встречаться здесь, в этой комнате, и то, что мы делали, казалось просто одним из разговоров, которые мы вели тайком от моей матери и твоей. Понимаешь?

– Да, конечно.

– Все во мне восставало против отъезда Дарио. Это было так же несправедливо, как присутствие незнакомого существа, зарождающегося во мне. Мы не хотели этого ребенка, как не хотели войны. Я не говорила Дарио о своих сомнениях, мне казалось это унизительным, жалким, одной из тех вещей, к которым прибегают женщины, когда мужчина собирается их оставить. И он тоже не был искренним. Говорил мне: «Увидишь, я скоро вернусь, что они будут делать на войне с таким близоруким, как я?» Мы смеялись, ездили за город. Я ложилась на траву, клала голову ему на колени, а он гладил мои волосы. Мы привыкли говорить о политике, как будто оба были мужчинами. Да, читать газеты, говорить о политике – вот какими были наши любовные разговоры. Возвращаясь в город, я читала его имя в списках призывников на стенах под буквой «К», водила пальцем: «Клеричи Дарио». На каждой улице, где мы проходили, были расклеены эти списки. И повсюду Клеричи Дарио был обозначен, отслежен, записан, он не мог сбежать. Эти объявления не давали мне дышать; я не могла думать ни о чем, кроме этого страха перед неизбежным присутствием жизни, затаившейся во мне, который, как чудовищный спрут, сжимал, душил меня; и еще – ни о чем, кроме войны. Дарио прощался со мной у подъезда. «Пока, Фульвия». Иногда я равнодушно говорила: «Зайди позже». Он отвечал: «А, хорошо». Однажды он сказал: «Мне велели явиться завтра». О Алессандра, ты не сможешь понять, не сможешь.

Впервые она сказала мне это.

– В те дни, – продолжала Фульвия, – я часто думала о самоубийстве. Думала броситься в Тибр. Смотрела на воду и думала, как было бы легко скрыться там, будто заснуть под мягким одеялом. Я думала о твоей матери; казалось, она зовет меня, говорит: «Иди сюда, Фульвия, здесь хорошо». Я видела, как прыгаю с ограды набережной, видела, как мое тело входит в воду, исчезает. Но оставалась стоять на месте, прижавшись к стене, и это было не из-за страха: ты знаешь, я не трусливая. Но я чувствовала, что принадлежу этой земле и что должна вкусить свое страдание по кусочкам. Мне казалось, я не в силах уклониться от закона боли, как не смогла не подчиниться другому закону, естественному для тех, кто любит. Понимаешь?

– Да, – сказала я.

– Потом Дарио освободили, и мои сомнения тоже были рассеяны. Какое облегчение. Это были ужасные дни… Теперь мы спокойны, снова начали ссориться.

Мы молчали, она положила руку мне на плечо.

– Ты все еще в трауре? – спросила она, касаясь моего черного платья. – Купи себе светлое платье. Постриги волосы. Тебе стоит попробовать…

– Нет, – резко ответила я и обняла ее, боясь, что обидела. Начала рассказывать о поездке, о возвращении, но мне было трудно говорить с ней, такой другой, в этой другой комнате. Я пыталась приспособиться, мягко подстроиться. И хотя уже было поздно, я сказала, что надеюсь увидеть Лидию, что задержусь еще немного.

– Мама не вернется к ужину, – сказала она с легким смущением. – Она ужинает не дома сегодня. – И после паузы добавила: – Она в театре.

– А, – сказала я, и мы замолчали. Мы любили друг друга, трудной и глубокой любовью. – Тогда я пойду, – сказала я. – Позвоню тебе завтра.

Я медленно спускалась по лестнице в тусклых сумерках, и видела, как моя мать в голубом платье легко сбегает вниз навстречу Харви.

Первые дни мне было довольно трудно привыкнуть жить в новом доме на набережной. Моя комната была маленькой, мебель расставлена без любви, согласно утилитарным принципам отца и Систы. В углу горой валялись сундуки и чемоданы, накрытые потертой ржаво-коричневой тканью. Светлый коридор, современная кухня, чистая ванная контрастировали с мебелью, которая, переехав из просторной строгости абруццкого дома, с трудом приспособилась даже к квартире на улице Паоло Эмилио. Я не могла найти ни одного уютного уголка; моя комната выходила на гипсовый балкончик, похожий на ванну; во дворе мелькали люди, которые совсем не были похожи на добродушных жильцов старого дома.

– Нельзя стоять у окна, – говорила Систа, качая головой: уже не раз соседи напротив опускали зеленые жалюзи, защищаясь от ее доброжелательного любопытства.

Стоя у окна, выходящего во двор, она медленно скользила взглядом по белым стенам, по опущенным жалюзи, а потом, вздыхая, говорила, что война изменила настроение людей. Отец заставлял Систу, а теперь и меня стоять в длинных очередях за фруктами или овощами, которые в мирное время не сказать чтобы ему нравились. Я охотно ему угождала, и эта моя новая покорность ему нравилась: он не подозревал, что она опаснее бунта. На самом деле, он больше не вызывал во мне никакого протеста, а только безразличие и раздражение.

Я сразу поняла, что терпеть это сосуществование будет сложнее, чем я предполагала: он постоянно в чем-то подозревал меня, тщательно прятал деньги и не давал мне даже мелочи, чтобы купить чулки или проехать на трамвае. Он был счастлив, только когда видел, как я хлопочу по дому. «Что есть вкусненького?» – спрашивал он. Если он возвращался домой с пакетом ветчины или анчоусов, то ставил его на стол между нами и настаивал, чтобы я взяла побольше – чтобы ничего не осталось Систе: «Еще чего не хватало, – говорил он, – давать ветчину служанке, в наше-то время». С каждым днем пропасть между нами становилась все глубже: я постоянно сидела в своей комнате, как будто жила в пансионе; отец ходил к соседям с первого этажа и никогда не просил меня сопровождать его.

В новом доме все смотрели на меня с любопытством, удивляясь моей одежде: я всегда носила черные платья, хотя период траура прошел; на ногах у меня были тяжелые черные туфли, купленные в Абруццо; волосы я стягивала в пучок на затылке. Когда я бегом спускалась по лестнице в своем довольно длинном платье, девушки оборачивались посмотреть на меня: они были хорошо причесаны, накрашены и за моей спиной обменивались веселыми комментариями, смеялись.

– Синьорина, – сказала мне Систа, – почему бы вам не носить платья синьоры?

Она сказала это за несколько дней до того, как покинуть наш дом, уверенная, что я не надену их, пока она здесь. Платья хранились в сундуке.

– Он хотел их продать, – объясняла Систа; мы привыкли никак не называть папу.

Платьев было немного: серые, цвета хаки, черные. Я выбрала черное; взяла и плащ, который нашли на берегу реки. В сундуке лежал длинный сверток, шуршащий папиросной бумагой.

– Что это? – спросила я у Систы.

– Это голубое платье с концерта, – ответила Систа.

Наступило долгое молчание. Я снова слышала решительный, вибрирующий звук рояля; слушала, как играет мать, и улыбалась ей, гладя белую бумагу, которая отвечала пронзительным скрипом.

– Ты ничего о нем не знаешь? – спросила я шепотом.

– Нет, – ответила Систа. – Ничего. Только… Я часто ходила на кладбище, приносила букет, но в вазах там всегда стояли свежие цветы, полевые, которые нравились синьоре. Сторож сказал, что их всегда приносит высокий красивый синьор: «Муж», – говорил он.

Наши руки сомкнулись на шуршащей бумаге. Я не могла выбросить из головы стремительную, дерзкую мелодию весны, ее трели, похожие на смех.

– Не нужно больше ходить на кладбище, Систа.

– Нет. Синьора Лидия сказала, что если он встретит кого-то, то может больше не вернуться. Нужно оставить их одних, сказала синьора Лидия.

– Да, – повторила я, – нужно оставить их одних.

– Поэтому я и решила уехать. Не из-за войны. Я сказала ему так, просто потому что не могла объяснить. Так или иначе, умереть придется, и говорят, под бомбежками даже не успеваешь ничего почувствовать. Я уезжаю, потому что больше не могу: мне было трудно даже просто ждать, когда она вернется.

Я проводила ее на поезд на рассвете.

– Боюсь, что меня укачает, – говорила она, пытаясь скрыть свое беспокойство.

Я знала, что на Сардинии ее никто не ждал, родители умерли, она шла в служанки к брату. Но она не хотела оставаться со мной, не могла видеть, как я хожу:

– Меня это пугает, – сказала она Лидии, – мне кажется, я вижу синьору.

Начинался туманный день, на вокзале было еще темно: потерянные в сумерках и страхе, мы молча ждали отправления поезда, как когда-то вместе ждали мою мать.

– Синьора… – сказала Систа, когда поезд тронулся, – я украла все фотографии.

Так я осталась одна и завела привычку учиться на кухне; на плите кипела кастрюля, и бульканье воды, ярко-фиолетовое пламя скрашивали мое одиночество. Отец был доволен, потому что я экономила свет. Я никогда не была так одинока, как в тот период.

Вскоре после моего возвращения Клаудио уехал в школу офицеров в Милане, и его отъезд стал почти облегчением, освобождением. В те дни он только и делал, что ждал, когда сможет увидеть меня, и если я задерживалась за учебниками или шла к Фульвии, мне казалось, что я поступаю очень жестоко. Когда я разрешала ему сопровождать меня, он был счастлив погреться у ласкового огня моей близости. Глядя на меня, он становился почти красивым, все благородные чувства разом отражались в нем. Я думала, что он должен был умереть в те мгновения, потому что ему нечего было больше получить от жизни.

– Я уезжаю завтра, – сказал он однажды вечером. – Через двадцать четыре часа.

Он казался спокойным: страдание переполняло его так, что не оставалось места отчаянию.

– Если ты не устала, я хотел предложить тебе пройтись по тому проспекту на Монте-Марио, где я впервые понял, что влюблен в тебя.

Я сказала «да». Я чувствовала, что он хочет вернуться к началу своего любовного послушания, чтобы найти силы принять то новое, которое ждало его. Мы говорили об Антонио, и он был холоден, презрителен, обвинял его в трусости. Говорил, что бунтовать гораздо подлее, чем принимать мучительные вызовы судьбы.

Я опиралась на его руку, и он всей своей сущностью преданно поддерживал меня. Мне казалось, что это именно я страдаю от той несправедливости, которую переживал он, уезжая. Я больше не могла игнорировать войну: теперь она затрагивала даже моих друзей детства, моего любимого друга.

О вероятности отъезда мои друзья никогда не говорили или же обсуждали его легкомысленно, шутя. Однако, как и молодые крестьяне в Абруццо, они больше не прилагали никаких усилий в жизни: вставали поздно, часами лежали на кровати, читали, курили, в то время как их матери и сестры заботливо их обслуживали, признавая за ними право на лень и бездействие. Они чувствовали, что теперь принадлежат войне, и ждали, когда война их позовет; и чем больше ненависти они испытывали к этому зову, тем неумолимее чувствовали, что их долг – ожидать его. Возможно, осознание этого и сделало их угрюмыми еще с детства. Даже великая любовь Клаудио ко мне не могла сподвигнуть его на бунт. Женщины бунтовали, потому что война не была их судьбой: Бабушка собиралась построить убежище, тетя Виоланта – спрятать Джулиано, а я страдала оттого, что оставалась чуждой тем загадочным и безжалостным отношениям между Клаудио и полученным им приказом, между Клаудио и тем, что он, возможно, умрет.

Как и накануне моего отъезда в Абруццо, он опять умолял меня писать ему. Еще совсем недавно его последнее письмо было подписано «Клавдия»: это был наш детский обман.

– Адресуй курсанту пехотного училища Клаудио Лори, – наставлял он меня теперь, боясь, что я могу что-то забыть и письмо придет с опозданием, потеряется.

Курсант Лори не имел ничего общего с мальчиком, которого я впервые встретила на террасе у Фульвии. Мне казалось, что он уже пахнет кожей, как все военные, я представляла, как он вскакивает по стойке смирно, как говорит бесчеловечным голосом, которого он него требует форма: «Слушаюсь», как командует: «Вы должны отправиться немедленно и прибыть на африканской фронт, где через шестнадцать дней, ровно в ноль двадцать восемь, вы должны умереть».

– Не уезжай, – с гневом попросила я его.

Растроганный этими словами, он принялся объяснять, что завтра – последний срок для прибытия в пехотное училище в Милане. А затем, зная, как мало я смыслю в военном деле, добавил с улыбкой, что станет одним из тех, у кого на фуражке будут золотые винтовки[19]. В его словах сквозила горечь от того, что он не сможет предстать передо мной в военной форме. Он надеялся, что новый облик произведет на меня впечатление, а может, даже пробудит любовь. Он не знал, что я с детства терпеть не могла мальчишек, играющих в войну. Во дворе у нас был один такой: целыми днями напролет носил шляпу берсальеров[20]. Стоило мне взглянуть на него, как он важно выпрямлялся, а потом, раздраженный отсутствием зависти или восхищения, прицеливался в меня, словно из ружья, и кричал: «Бах, бах». Он был болезненным, тщедушным ребенком, часто выходил на балкон в шали и этой шляпе. Моя мать говорила, что, может быть, только с этой шляпой на голове он чувствовал себя сильным и здоровым – и именно поэтому его нужно было пожалеть. «Видишь? – говорила она. – Война – не проявление силы, а проявление слабости. Проявление страха. Только страх и слабость могут заставить убивать других людей, ни в чем не повинных».

Истинная опасность войны заключалась именно в этом страхе и апатии, которые густым туманом постепенно и неотвратимо окутывали нас, лишая всякой веры в будущее. Старшие хотя бы могли опереться на прошлое, на свои воспоминания. Они трепетно охраняли их, как и свои материальные ценности. Некоторые закапывали драгоценности и деньги, не понимая, что этим лишают себя права ими пользоваться. А у молодежи, которой принадлежало лишь будущее, не оставалось ничего.

Я смотрела на Клаудио и, вспоминая фотографию дяди Родольфо, виденную в Абруццо, тщетно пыталась представить его в той же бравурной позе – со скрещенными на груди руками и ногой на камне. Они прошли через похожий опыт в одном и том же возрасте. Дядя Родольфо часто рассказывал мне о тех временах, и бодрый тон его голоса свидетельствовал, что для него война была проявлением мужественной удали. Когда в полумраке кабинета он говорил о марширующих войсках, об их уверенном шаге, о песнях, о цветах, которые женщины бросали из окон, о знаменах, трепещущих на ветру, – мне чудилось, будто в комнате постепенно нарастает маршевый гул фанфар, и глаза мои загорались.

Теперь же по ночам с улицы доносился глухой, беспорядочный топот. Проходила кучка юношей, таких жалких в своих летних рубашках, с пакетами и чемоданами в руках, молча следовавших за человеком в форме. Услышав этот тоскливый топот, люди ворочались в постелях и вздыхали. Окна оставались закрыты – из деликатности. По ночам новобранцы выезжали из города. По ночам они грузились на корабли. По ночам суда покидали черные воды порта. Упакованные в грубую форму, теснящиеся в трюмах, они не могли даже ненавидеть – та врожденная мужская агрессия, что в детстве заставляла их играть в войну, теперь была бесполезна. Они знали, что им не придется мериться силами с другими мужчинами. Они понимали хрупкость человеческого героизма перед лицом машин и снарядов. Они знали, что их ждет лишь жалкая участь человека, забившегося в яму и дрожащего под взрывами бомб – дрожащего от стыда за свое бессилие. Каждую ночь я слышала этот печальный топот. Фульвия тоже слышала – мы обе жили возле казарм. Старшие спали. Мы – не могли. Это были шаги наших детских друзей. Шаги, которые мы слышали во дворе школы. Шаги, что когда-то сливались с нашими на любовных прогулках. Они удалялись молча. На рассвете путь, по которому шли новобранцы, был усыпан апельсиновой кожурой и окурками.

И вот так создавалось впечатление, будто ничего не происходит. Рим был спокоен. Вражеские летчики, глядя на него сверху, видели белый, безобидный, сжавшийся вокруг великого купола – будто молившийся – город. И с почтением улетали. Но на площадях больше не раздавалось дружелюбной болтовни фонтанов. Пьяцца Навона молчала, ее Реки[21] застыли в испуге. Вместо милого голоса воды звучал высокомерный голос радио. По вечерам, когда я лежала в постели, он проникал в мою комнату сквозь тонкие стены. Если я засыпала – вползал в сны вместе с раздирающим воем сирен. Я просыпалась в поту, тараща глаза в темноте. «Это лучшие наши годы, – говорила Фульвия. – То, чего мы так ждали: любовь, молодость. Я так мечтала о восемнадцати годах – о бальном платье из розового тюля».

Мы с Клаудио молча шли обратно по широкой аллее, под руку.

– Смеркается, – сказал он с тоской. – Я больше не вижу твоего лица. Когда я увижу тебя снова?

Это было безлюдное место. Мы прислонились к дереву, чтобы поговорить. Но из единственного ближайшего дома до нас сразу донеслось радио. Сначала оно обманчиво щебетало, как птицы, затем зазвучал неумолимый голос. Клаудио сделал вид, что не замечает, его взгляд пытался сквозь тьму в последний раз увидеть мое лицо. Он уже принадлежал тому голосу. Казалось, сам этот голос смотрит на меня с любовью, заманивая.

– Поцелуй меня, – взмолился он.

Я подумала: «Поцелуй перед смертью», – и непреодолимое отвращение поднялось во мне – к этой смерти, что таилась в нем, к его покорности. Я отвернулась, избегая нежной настойчивости его губ.

– Ох, – сказала Фульвия, – нашим матерям повезло: они могли убить себя от любви.

* * *
Наступил мрачный период борьбы, вражды и отчаяния. Я поступила на филологический факультет, хотя отец был недоволен. Однако не возражал: «Лишь бы ты нашла работу». Я не знала, к кому обратиться. У нас не было связей. Я поговорила с Фульвией, с Дарио, просматривала газетные объявления. Начала самостоятельно изучать стенографию по учебнику. Засыпала над тетрадями на кухне и просыпалась глубокой ночью, вся продрогшая.

Я очень уставала, ведь помимо учебы на меня легли все домашние заботы. Вставала на рассвете, ложилась поздно. Я не думала, что мытье посуды или уборка могут быть такими тяжкими – отец тоже так не считал, постоянно отмечая, что в доме недостаточно чисто и еда невкусная.

Днем я искала работу. Когда спрашивали, что я умею, я молчала, потом неуверенно предлагала: «Я могла бы делать что угодно…» Спрашивали, есть ли у меня родственники на фронте, записывали адрес, обещали написать – но письма не приходили.

Как-то я даже зашла в парфюмерный магазин, где требовалась «девушка приятной внешности». Навстречу вышла элегантная блондинка и, оценивая мое черное платье и плащ, с холодной вежливостью поинтересовалась, что мне нужно. Я объяснила, что пришла по объявлению. Она попросила подождать, и я была рада хоть ненадолго остаться среди рядов флакончиков, баночек и сладкого запаха пудры. Вскоре она вернулась, сообщив, что место уже занято. Я поблагодарила, с улыбкой любуясь ею: она была очень красива. Через несколько дней, увидев свою фотографию на трамвайный проездной, я поняла, что лучше бы не ходила по тому объявлению.

– Что, никаких новостей? – едва переступив порог, неумолимо спрашивал отец каждый вечер. Я слышала, как он поднимается по лестнице – лифт уже не работал из-за отключений электричества. С каждым мгновением его тяжелые, глухие шаги становились все ближе, а с ними – необходимость в очередной раз признать свое поражение. Я дрожала, пока он презрительно просматривал мои учебники и конспекты. Однажды он сказал: «Женщины, которые действительно хотят зарабатывать, либо изучают акушерство, либо становятся швеями».

Я была так одинока, что временами меня охватывал страх. К нам никто никогда не приходил, телефон всегда молчал. В приступах депрессии у меня не было сил даже выйти из дома, перейти мост. «Не могу, – говорила я Фульвии, – нужно штопать, гладить». Я говорила это с детской обидой, словно меня наказали. Иногда я все же бросала дела и шла по продуваемой холодными ветрами улице Паоло Эмилио.

Общество Лидии и Фульвии сразу же поднимало мне настроение: они всегда были чем-то увлечены – то срочно кроили платье на завтра, то организовывали лотерею в пользу соседки. Фульвия, крася ресницы, спрашивала, нашла ли я работу. «Какая досада», – вздыхала она. Лидия говорила по телефону со своим инженером, прячась за шторкой, чтобы мы не слышали. Так же делала и Фульвия, когда беседовала с Дарио. Закончив телефонный разговор, они выходили и все рассказывали.

Мне было хорошо в этом доме, полном женского тепла, среди разбросанного белья, бигуди и платьев. Я растягивалась на большой кровати, как когда-то моя мать. «Отдохни», – говорила Лидия, подавая грелку.

Однажды Фульвия позвонила:

– Приходи прямо сейчас!

– Что-то случилось?

– Нет. Это хорошие новости. Приходи.

Не дожидаясь ответа, она бросила трубку.

Я перепрыгивала через две ступеньки, поднимаясь к ним, и прибежала запыхавшись.

– Что такое? – спросила я, снимая плащ.

– Угадай… – начала Лидия.

– Дай я скажу, – перебила Фульвия.

– А ты-то здесь при чем? Я скажу.

После паузы, усилившей интригу, Лидия объявила:

– Он нашел тебе работу.

«Он» – это был инженер. Скромное место в администрации его фирмы, но, как все говорили, надо смотреть в будущее – возможно, я скоро смогу заменить секретаршу, которая выходила замуж и собиралась переезжать в другой город.

– Надеюсь, ты не в этом платье пойдешь, – сказала Фульвия.

Мы уселись на кровать и принялись восхвалять доброту моего благодетеля. Лидия скромно заметила:

– Поверьте, он действительно хороший человек.

Я узнала, что зовут его Мантовани. Лидия просила сохранить все в тайне, и не столько ради себя, объяснила она – синьор Челанти уже давно жил в Милане, – но положение инженера было деликатным, к тому же у его жены было больное сердце.

– Не хотелось бы брать такой грех на душу, – вздыхала Лидия, нервно подрагивая ресницами.

Инженер был туринцем лет примерно шестидесяти, добродушным и практичным. Лидия сразу же позвонила мне и преувеличенно доброжелательным, немного снисходительным тоном сообщила, что я произвела на него хорошее впечатление. «Он сказал, что ты интеллигентная особа». Я подумала, что это, наверное, благодаря маминому старому жакету, который я наконец надела, и вздохнула с облегчением. После неудачи в парфюмерном магазине я совсем пала духом.

Сначала я отнеслась к произошедшему равнодушно, но потом начала размышлять, в частности потому, что часто проходила по улице Корсо мимо этого магазина с огромной витриной – одной из самых известных парфюмерий города. Его посещали элегантные клиенты, и продавщицы, стараясь не уступать им, выдавали себя лишь чрезмерной утонченностью манер, которая выглядела наигранной. В витрине отражалось мое суровое лицо, худая фигура в длинном плаще; за моей спиной – серый асфальт, спешащие прохожие, погруженные в свои мысли, девушки, возвращающиеся с работы и такие же, как я, безработные, которым отец каждый вечер задает вопрос: «Что, никаких новостей?» и слышит в ответ «нет», а они тем временем чистят вареную картошку, обжигая пальцы. Я смотрела на синьор, сидящих в магазине и озабоченно выбирающих цвет помады. Во мне поднималась злоба, которую я не могла сдержать: мне хотелось швырнуть камень в витрину. Я пыталась оправдать это возмущением против социальной несправедливости, но на самом деле это была просто зависть. Я думала, что они посредственны и глупы, интересуются лишь поверхностными вещами, но эти мысли, которые я яростно бросала им в лицо, как оскорбления, не могли умалить силу их красоты. В те моменты мне казалось, что я готова отказаться даже от памяти о матери, лишь бы походить на одну из них.

Подавленная, я отходила от витрины. Я представляла, как мужчина радуется встрече с ними, и восторг, который мое присутствие вызывало у Клаудио, становился бледным, рассеивался. Он присылал длинные письма, но, как я уже говорила, писал плохо – многословно рассказывал о курсах, о военной жизни. Мои дни проходили в сумраке, я будто брела по вечно темному туннелю. «Никаких новостей», – отвечала я отцу. Чистка картошки, стирка, мое отражение в жирной воде после мытья посуды – казалось, всего этого недостаточно, чтобы оправдать место, которое я занимала, кровать для сна, скудную еду. «Нельзя, чтобы ты так жила и дальше, без дела», – говорил он.

Он обрадовался, узнав, что меня взяли в фирму Мантовани, однако за видимым удовлетворением легко было разглядеть досаду: теперь он лишался возможности унижать меня каждым вечером по возвращении с работы. После первого рабочего дня он спросил: «Ну как? – а затем сказал: – Слава богу», – с усмешкой, выражавшей жалость к фирме Мантовани, которая согласилась на такую сотрудницу.

Я позволяла ему нападать на меня и даже не пыталась защищаться, а просто продолжала идти по темному бесконечному туннелю. Так я прожила этот печальный период, длившийся более двух лет. Работа не вызывала у меня интереса, а общество коллег не доставляло удовольствия. Большинство, как и отец, стремились работать как можно меньше, считая, что одного их присутствия в стенах конторы с восьми до четырнадцати достаточно для оправдания зарплаты. Ровно в два они устремлялись к выходу с выражением победы в глазах. Я не любила свою работу, но предпочитала сводить баланс или печатать, а не общаться с малосимпатичными мне коллегами. С помощью крошечной плитки они умудрялись заваривать отвратительный чай, и делали это только потому, что управляющий директор призвал экономить электроэнергию. Потом плитку прятали, обменивались плоскими шутками, рассказывали политические анекдоты и непристойные истории. Несмолкаемый стук моей печатной машинки их раздражал; часто к концу рабочего дня я все еще сидела, склонившись над бухгалтерской книгой, сражаясь с непокорными цифрами. Они рассуждали, как школьники, и невзлюбили меня, как отличницу.

Бухгалтер недоверчиво крутился вокруг меня, затем перепроверял мои расчеты. Как и у отца, я замечала у него легкое раздражение, когда он говорил: «Отлично». Однако я видела, что он так же вел себя и с более опытными сотрудницами – мужчины всегда слегка не доверяют женскому профессионализму. Ждут, когда мы ошибемся. Им хочется иметь возможность великодушно простить нам ошибку. Бухгалтер расхаживал по коридору, пока кассирша сводила баланс. Она слышала его шаги за дверью, и этот монотонный звук действовал ей на нервы: цифры путались, выскакивая из предназначенных им ячеек в таблице. Бухгалтер, вероятно, думал, что ему нужно пройтись туда-сюда раз двадцать, чтобы она сдалась и позвала на помощь: «Не сходится, помогите!» Мы втроем-вчетвером бросались к ней – все женщины. Она нервничала, хваталась за голову – зрелая женщина, мать троих детей. Мы помогали ей, я даже готовила ей кофе на ненавистной плитке. «Успокойтесь, – уговаривали мы ее. – Будьте молодчиной, успокойтесь». Мы стояли за ее спиной, когда он, завершив свое хождение, открыл дверь. «Ну что?» – спрашивал он. Мы бледнели.

– Все сошлось.

Нет, бедные девушки, работавшие со мной, справедливости видели мало. Может быть, они не всегда были приятными и привлекательными; некоторые даже были неряшливы: они красили ногти, но ходили с облупленным лаком, перекрашивались в блондинок, а пробор выдавал их черные отросшие корни. Порой они казались нервными, потому что, как и многие мои знакомые студентки, колебались между серьезной карьерой и желанием выйти замуж. И эта нерешительность проявлялась в их работе. «Вы всегда так пунктуальны, – говорили им мужчины. – Распишитесь за меня на проходной утром, синьорина». Они никогда не отказывали, радуясь возможности угодить мужчинам – так поступали их матери, бабушки, так поступали и они.

Они вставали на рассвете и кое-как умывались – ведь никто не хочет умываться холодной водой зимой, – но потом грели воду для мужчин; прибирали свою комнату; приготовив завтрак отцу и братьям, проводив младшую сестру в школу, спешили запрыгнуть в переполненный трамвай. Иногда им приходилось бежать, чтобы успеть: все женщины смешны, когда бегут. Но они не боялись выглядеть смешными, боялись лишь опоздать. Они прибегали, запыхавшиеся, и едва успевали вовремя поставить подпись на проходной. Если они опаздывали и дверь захлопывалась у них перед носом, они в неверии замирали перед этой преградой, пытались шутить, а внутри все дрожали. Они все еще были такие же застенчивые, как в школе. Когда дверь открывалась, привратник строгим голосом учителя говорил: «К бухгалтеру». Они шли к бухгалтеру, некоторые с сумками, где лежали продукты для обеда. «Помните, – говорил им бухгалтер, – в конторах и так работает уже слишком много женщин». Я всегда приходила в мокрых чулках: у меня была одна пара, и они не успевали высохнуть за те несколько часов, что мне удавалось поспать ночью.

Во время сессии я спала по два-три часа. Училась на кухне, там было теплее; если я варила суп, тепло сохранялось дольше. Отец ложился и храпел. Ритмичный звук его спокойного сна вызывал у меня непреодолимую сонливость. Все окна во дворе были темными, и я вдыхала сон соседей, как густой дурманящий дым. Слова расплывались перед глазами, прыгали между строк, вползали в короткие сны, которые я видела, невольно закрывая глаза. Иногда это были изматывающие кошмары: профессор экзаменует меня, а я не могу ответить, потому что привратник целует меня в губы; дверь закрывается, я не успеваю расписаться, и профессор выгоняет меня из университета. Я вздрагивала, открывала глаза, смотрела на кухонные часы – прошло всего несколько минут. Монотонный храп отца скреб тишину ночи. Я шла к раковине, брызгала водой в лицо и возвращалась к учебе.

Отец никогда не спрашивал, не устала ли я. Не то чтобы он плохо со мной обращался, но он делал вид, будто мои главные интересы заключаются в готовке, походах на рынок, уборке дома. Он не спрашивал, нравится ли мне работа, интересовался лишь повышением зарплаты и льготами для служащих моего уровня. «Ну как прошло?» – спрашивал он после экзамена, хмуря брови и изображая чрезмерное беспокойство. Я сдавала экзамены легко, на посредственные оценки. Он радовался и вечером приносил бутылку вина, хотя знал, что я не пью. Раз в неделю он предлагал прогуляться, и по молчаливому согласию я принимала приглашение – он вел меня есть мороженое, как в детстве. Полагаю, в такие минуты он внутренне гордился собой за то, что, несмотря на немалые жертвы, сумел остаться прекрасным отцом.

Утром, еще затемно, я приносила ему кувшин с горячей водой для бритья; иногда приходилось держать перед ним зеркало – он плохо видел. Если мое лицо выглядело усталым, он спрашивал: «Что с тобой случилось?» Письма Клаудио вызывали у него подозрения: думаю, он тайком читал их, так как я находила свой ящик в беспорядке. Инстинктивное недоверие к женщинам, которое он испытывал, усилилось после моего отказа выйти за Паоло. Этот отказ, по его мнению, был настолько бессмысленным, что наводил на мысль о коварном плане, и он все время что-то вынюхивал, надеясь его раскрыть. Его раздражало, что скоро я получу университетский диплом, тогда как у него было лишь среднее образование. «Теперь дипломы ничего не стоят – они есть у всех», – небрежно говорил он, давая понять, что презирает их.

Дело в том, что ему нравились лишь женщины традиционного склада или те, с которыми можно было развлечься и получить удовольствие. Однажды, когда я болела гриппом, меня навестила Лидия. Я заметила, что, обращаясь к ней, отец отпускал галантные, двусмысленные фразы, слегка непристойные – как взгляды дяди Альфредо в мою сторону. Лидия никогда не питала симпатии к отцу, и все же я видела, что она рада его пошлым комплиментам: отвечала кокетливым голосом, сбрасывала пальто в приливе внезапного жара, смеялась с жадным причмокиванием. Ее уже опадающие груди вздымались. «Ваше поколение не такое, как нынешнее, – говорила она ему. – Вы умели обращаться с женщинами. И потом… – добавляла она со вздохом, – южане…» Капитан был южанином. Из-за светомаскировки в городе стояла тьма, и отец вызвался проводить ее домой. Она сделала вид, что сопротивляется, но в глубине душа была польщена такой галантностью.

Мы остались одни, пока отец ходил надевать пальто.

– Я беспокоюсь за Фульвию, – прошептала она мне. – Ты должна уговорить ее проявить инициативу, поговорить с Дарио. Вам уже за двадцать. И ты тоже, бедняжка…

Они попрощались со мной, и я осталась одна. За дверью еще слышался смех Лидии, притворявшейся, что она боится темноты на лестнице – отец освещал ей путь фонариком. В тот вечер, слушая ее смех, я поняла, что она уже немолода.

* * *
Последнее письмо от Клаудио пришло после того, как Дарио узнал от его родных, что он попал в плен. Фульвия и Дарио принесли мне эту новость, позвав меня снизу, с улицы. Я едва расслышала их – по набережной проходила военная колонна. Они ходили теперь часто, поднимая невероятный шум.

– Спускайся, – махнула Фульвия рукой. Она не хотела подниматься, чтобы не встречаться с отцом.

Я спустилась, мы стояли и разговаривали посреди пыли и грохота.

– Плохие новости, – начал Дарио. – Клаудио…

– Все в порядке, – перебила Фульвия, видя, как я бледнею. – Все в порядке: он в плену.

Письмо, которое я получила через несколько дней, было полным уныния, но спокойным. Сквозь эту горькую покорность проглядывало предчувствие нового подчинения, нового унижения. «Возможно, это последнее письмо, которое я пишу тебе», – говорилось в письме. На Монте-Марио он тогда сказал: «Это последний раз, когда я вижу тебя». Клаудио было двадцать два, но как многое уже стало для него «последним».

Каждый вечер по радио передавали имена пленных, чтобы родные могли почувствовать себя спокойнее. Холод, темнота, бедность, страх заперли горожан в стенах домов, как другие были заперты за колючей проволокой. И радио, бывшее до этого безжалостным голосом войны, разделявшим людей, теперь стало единственным, что их объединяло.

Радио передавало всего по несколько имен за раз – десять, двенадцать. Между именами тянулись длинные паузы. Это был новый, пугающий, ужасный вид тишины, в которой, казалось, слышалось медленное дыхание моря; пауза, рисовавшая пустынные африканские земли в черной пустоте тревожной ночи. В этой пустоте возникало хрупкое человеческое имя, дрожало мгновение – и тут же стиралось новой долгой паузой. Дом казался населенным этими безликими именами, прячущимися по углам, как духи после визитов Октавии.

Имя Клаудио пока не называли. Каждый вечер, после последнего имени, между нами вновь воцарялась пустота, которую отмеряли эти продолжительные паузы.

– Может, завтра, – вслух размышляла я.

Отец замечал:

– Зачем так переживать, если ты не хочешь за него замуж?

В такие моменты у меня не было сил злиться.

– Постарайся понять, папа, – говорила я. – Он мой лучший друг.

В те вечера даже отец не решался говорить резко. Эти имена пугали его, наполняли меланхоличным почтением.

– Когда я был молодым, – отвечал он, – у девушек не было друзей.

Я чувствовала, что это правда, и испытывала к нему снисходительную жалость: из-за грубости, которая всегда присутствовала в его отношениях с женщинами. Он изучающе смотрел на меня, колеблясь между любопытством и недоверием.

Я часто ловила на себе такие взгляды – даже от сокурсников. Я посещала только дневные лекции, а утром была в офисе, где теперь занимала место секретарши. У меня была новая одежда – серый жакет с плиссированной юбкой. Фульвия упрекала меня за старомодный крой и слишком длинный подол. Я подстриглась, но мои тонкие волосы просто свисали вдоль лица. Фульвия покачала головой, а Лидия сказала: «Мне нравится. Это ее стиль, такой же был у Элеоноры. Она тоже выглядела так, будто носит платья человека, умершего много лет назад».

Эти небрежно брошенные слова глубоко отозвались во мне. Я попросила Фульвию дать мне примерить ее платье.

– Нет, ты права, – согласилась она. – Долой, снимай.

Я снова надела закрытую блузку и длинную юбку, но продолжала смотреть на платье Фульвии – белое с красным цветочным узором. Оно манило меня. Мне хотелось быть полненькой улыбчивой девушкой с волнистыми волосами и мягкими губами. Мне казалось – в таких платьях, с такой внешностью можно было легко слиться с жизнью и наслаждаться ею.

– Нет, – сказала Фульвия, закрывая шкаф. – Тебе это не идет.

Мы виделись все реже. Теперь ее жизнь зависела от расписания и настроения Дарио.

Поэтому по воскресеньям я часто гуляла со студентами. В основном они были провинциалами, жили в меблированных комнатах на окраинах и скользили по поверхности городской жизни, прикасаясь к городу, домам, обычаям, не имея возможности стать их частью. Мне было с ними комфортно – я разделяла их неуверенность. Денег у нас не было, поэтому мы сидели в парке на вилле Боргезе или гуляли по Аппиевой дороге. По утрам в воскресенье ходили в музеи. Некоторые провожали меня домой на трамвае, несли мои книги. Все думали, что я «вечная студентка», и удивлялись, узнав, что мне нет еще и двадцати одного. Они так мне доверяли, что однажды один даже попросил у меня в долг – смехотворную сумму, которая как раз оказалась у меня в кошельке.

– Извини, – сказал он. – Я не осмелился бы просить ни у одной другой женщины.

Когда мы попрощались, он прыгнул на ходу в трамвай и послал мне воздушный поцелуй. Я пошла домой пешком – денег не осталось. Я шла, и мне казалось, что я вот-вот встречу дядю Родольфо. «Ты устала, – сказал бы он. – Я не хочу, чтобы ты так уставала». Он поймал бы коляску, повез бы ужинать в тратторию, полную веселых огней и сладкой музыки, купил бы цветок мне на платье.

Я звала его, а он не приходил. И я в своем одиночестве не знала, как выбраться из темного туннеля. В этой темноте я иногда позволяла кому-нибудь из коллег пройтись со мной. Позволяла и целовать себя – в аллее виллы Джулия, – когда меня провожали; однажды позволила себя целовать в бомбоубежище во время авианалета. Но это были поцелуи грубые, пропахшие дешевыми сигаретами. Мне казалось, будто я мужчина, терпящий поцелуй другого мужчины.

– Не звони мне, – говорила я, с трудом переходя на «ты». – Отец не разрешает.

Вернувшись домой, я с облегчением смотрела на папу, благодарная за ту невольную защиту, которую он представлял мне.

– Уже поздно, – говорил он без упрека.

Он начал терять свою былую уверенность с тех пор, как болезнь глаз заставила его сидеть дома. Какое-то время ему удавалось скрывать свой недуг. Он консультировался с окулистом без моего ведома и теперь всегда носил темные очки. Однажды я подала ему чашку кофе, и он не увидел ее.

– Папа… – позвала я, чтобы привлечь его внимание.

Он покраснел, неуверенно протянул руку и пробормотал:

– Я уже плохо вижу…

Вскоре он вынужден был открыть мне тайник, где хранил деньги.

В очень короткий срок он превратился в грустного человека, хотя болезнь и смягчила его характер. Он не ожесточился, как часто бывает в таких случаях; он даже не решился сделать операцию, поскольку шансов было мало. «Может, позже, – говорил он, – когда совсем перестану видеть. Я еще вижу, – уверял он, – вижу как сквозь белую пелену». Потом говорил: «Я еще различаю тени».

Даже мое присутствие не могло утешить его: я не любила его, да и, углубляясь в первые воспоминания, понимала, что он никогда не любил меня так, как любил моего брата. Когда я рождалась, он в ожидании нервно ходил по коридорам клиники. «Девочка?!» – воскликнул он. Потом сердито нахлобучил шляпу и ушел в кафе. Моя мать плакала, а потом рассказывала, что и я плакала жалобно, словно чувствуя, что пришла в этот мир нежеланной.

Он часто вспоминал этот эпизод, когда я была маленькой; наверное, как все взрослые, не задумываясь, что ребенок может страдать. Он рассказывал об этом со смехом, а потом легонько щипал меня за щеку; но этот жест унижал меня еще больше, потому что в нем я видела снисхождение.

Ему пришлось попросить освобождения от службы. В конце месяца я отдавала ему и свою зарплату, и его пенсию: не для того, чтобы создать видимость, будто он все еще глава семьи, а – поскольку он прекрасно различал банкноты – чтобы дать ему понять, что я зарабатываю намного больше него. Он замечал это, конечно; говорил: «Женщинам сейчас хорошо платят». Но тут же поправлялся, добавляя, что это из-за войны.

– Разве нет? – спрашивал он.

Я не отвечала.

– Ты, наверное, думаешь, что женщина должна зарабатывать столько же, сколько мужчина? Посмотрим, – усмехался он, – посмотрим после войны.

Я отвечала:

– Посмотрим.

Мое спокойствие выводило его из себя. Я старалась быть еще покорнее, услужливее, предугадывать его желания; забывала о себе, нагружая себя тяжелыми обязанностями: работа, учеба, дом, уход за отцом – все это изматывало мое выносливое, но слабое тело. Вечером я без сил падала в кровать. Он становился все слабее, однажды даже спросил:

– Ты устала, Алессандра?

– Нет, я не устала, – отвечала я, продолжая борьбу, которую мы вели с ним с самого моего детства и из которой теперь я выходила победительницей.

* * *
Первый признак его поражения явился однажды вечером. Мы еще сидели за столом после ужина.

– Хочешь, почитаю газету? – спросила я.

– Нет, – ответил он. – Не хочу больше знать, что происходит.

Измученная усталостью, я не могла заставить себя встать, раздеться, почистить зубы – и все же сладость, которую сулила мне постель, была непередаваема. Я привыкла класть между простынями старую бутылку из-под шампанского, наполненную горячей водой. Это была единственная ласка, ожидавшая меня в конце дня.

– Послушай… – сказал отец.

Необычный тон его голоса встревожил меня – так же он произнес «Нора…» утром перед моим отъездом в Абруццо. Я поняла: сейчас он заговорит о ней. Мы никогда не упоминали мать, и это молчаливое согласие было основой нашего сносного сосуществования.

– Ты знала его? – тихо спросил он.

Я вздохнула. По лицу пробежала чуть заметная улыбка.

– Да, – сказала я. – Конечно. Мы часто встречались.

В его молчании я уловила явное приглашение, и хотя, как и отец, я видела Харви лишь однажды, мельком, в день концерта, я начала рассказывать о нем, описывать его внешность, голос, жесты. Во тьме отцовских глаз эти образы кололись, как иглы. Однако, как только я замолкала, он задавал новые вопросы – сначала робкие, потом все более точные. Ободренная, я отвечала кратко, вынуждая его расспрашивать о мельчайших деталях.

Так мы взяли привычку говорить о матери и о Харви. Теперь каждый вечер, если сосед не приходил составить ему компанию, я неумолимо являлась в его комнату и садилась напротив в темноте. Тишина наполнялась образами. Наконец он спрашивал: «Ну и?»

Я начинала рассказывать. Каждый вечер я добавляла новые штрихи к волшебному образу Харви. Вспоминая материнские рассказы и добавляя собственные любовные фантазии, я воссоздавала историю их встреч, диалогов, даже взглядов. Он никогда не спрашивал, откуда мне все это известно. Он слушал, и его лицо было каменным. По вопросам я понимала: все эти годы он не думал ни о чем другом – даже когда казалось, что его заботят только пайки, деньги, запасы. Его раздражало, что мать не изменила ему физически – бороться с чисто духовной связью было слишком сложно.

– Им не нужно было быть любовниками, – говорила я, смотря в его меланхоличную тьму. – Они были чем-то гораздо большим.

Я знала, что раню его этими словами.

– Думаешь, твоя мать ненавидела меня? – спросил он однажды.

– Ненавидела?! – возмутилась я тем, что он надеялся вызвать хотя бы это чувство. – Нет, нет, – продолжила я примирительно, – она лишь жалела тебя.

– Значит, – продолжал он, – она не ушла из жалости?

– Нет, – ответила я, решив оборвать последнюю нить, которой он, как ему казалось, удерживал ее. – Она не ушла, чтобы не оставлять меня.

И тут же, произнеся это, я увидела, как его каменное лицо выразило облегчение. Холод с этого лица перешел на меня, пробежал по плечам. Внезапно я испугалась, что это я ответственна за ее смерть. Да, это я своей любовью держала ее здесь, в заточении, это я толкнула в реку, своим весом потащила на дно, наполнила ее рот водой. Отец теперь считал, что это моя вина, но молчал: он хотел повязать нас отвратительным соучастием.

Я вышла из дома, пошла через сквер и остановилась, чтобы понаблюдать за детьми. Некоторые были очень красивы, и у всех были открытые, невинные лица. Матери сидели на скамейках и наблюдали за малышами, занимаясь вязанием – у них на коленях лежала голубая, розовая пряжа. Я тоже садилась на скамью и звала детей. «Иди сюда», – настойчиво говорила я, пока они, побежденные угрозой в моем взгляде, не подходили. Я брала их за руки – мягкие, гладкие, пухленькие. «Да, – думала я, вспоминая слова Бабушки: – Дети сладкие. Сладкие, нежные, невинные». Мы смотрели друг на друга, я улыбалась, гладя их нежную кожу, и смотрелась в голубые воды этих безгрешных глаз. Но постепенно в их чистых, удивленных взглядах я замечала проявление безжалостной силы, черпавшей энергию в их беззащитной невинности, в их хрупкой беспомощности. Их уверенность рождалась из осознания своей нежной плоти, которую никто не посмел бы ранить, неприкосновенности, которой пользуются слабые, те, кого нужно защищать. Матери ловко разматывали голубые, розовые нити, не подозревая, что дети могут связывать, душить, убивать – коварной нежностью своих пухлых рук. Я убила свою мать одним фактом своего существования.

Раздавленная виной, я побежала на улицу Паоло Эмилио, и именно Лидия вывела меня из кошмара.

– Ты-то тут при чем? – сурово сказала она, будто встряхивая меня. – Ты не знаешь, что происходило между ними по ночам. Твоя мать умоляла его, ползала на коленях. «Ты не сможешь уйти, – отвечал твой отец. – Не сможешь, даже если оставишь Алессандру. Я сообщу о тебе на все границы, муж имеет на это право, тебя задержит полиция. Попробуй», – говорил он ей.

– Нет, – отвечала я отцу. – Не думаю, что она когда-либо любила тебя – даже когда согласилась выйти за тебя замуж. Это была не любовь.

Отец молчал, и этим молчании признавал свою вину. Лишь однажды его лицо внезапно ожило.

– Замолчи, – сказал он. – Гадина, заткнись!

Я встала и оставила его одного. Он больше не мог оставаться один. Во тьме его глаз воспоминания, должно быть, нагоняли, пугали его. Я убеждала его, что мама не на кладбище, а под его окном, в зеленой воде реки; говорила, что она входит в дом, что я слышу ее легкие шаги.

– Вот она, – объявляла я. – Разве ты не видишь?

Он не мог видеть.

Вскоре он позвал меня жалобным, умоляющим голосом:

– Алессандра, иди сюда. Прости меня.

Я принесла ему суп, вино, аккуратно постелила скатерть – и думала о невинных руках детей.

* * *
Стоял октябрь, и один из моих сокурсников с архитектурного факультета предложил сопроводить меня на открытие выставки в галерею Боргезе. Я с большим интересом изучала историю искусства и часто обращалась за консультациями к молодому профессору, который заменял приболевшего заведующего кафедрой. Его звали Ласкари, и я думала, что, когда придет время, мне бы хотелось писать диплом под его руководством. Между тем я посещала музеи и, поскольку времени у меня было мало, иногда проводила там обеденный перерыв, украдкой съедая бутерброд, завернутый в газету. В этот час галереи были пустынны, и мне казалось, будто статуи ждали меня. Я останавливалась у входа в зал, улыбаясь, шептала: «Вот и я». Возможно, это покажется самонадеянным, но, когда я оставалась наедине с природой или произведением искусства, я чувствовала, что они с нетерпением ждали именно моего прихода, чтобы раскрыть свое истинное великолепие. Однажды Ласкари застал меня на входе в зал. Я шла, бессознательно копируя походку матери.

– Что вы здесь делаете? – спросил он с притворной строгостью.

Я покраснела и спрятала бутерброд за спину.

Мне хотелось попросить у Ласкари совета в учебе, но я не решалась. Он был единственным, кто обращался со мной шутливо, как с ребенком. В его присутствии я терялась, подбирала не те слова, путала глаголы и прилагательные. Я была уверена, что он считает меня недалекой, и боялась, что он откажется со мной заниматься.

На открытие выставки Ласкари тоже пришел. Увидев его, я сначала попыталась избежать встречи, опасаясь, что он, как обычно, начнет с ироничной снисходительностью спрашивать, что я делаю среди взрослых. В тот день на меня накатила особая застенчивость из-за опьяняющих эмоций, охвативших меня, когда я шла через парк к галерее Боргезе. Лил дождь, но внезапно небо очистилось от туч и засияло ослепительной синевой. На кустах дрожали переливающиеся жемчужные капли, а среди ветвей акаций звенела малиновка. С веток стремительно летели свежие капли, жаля меня в лицо.

– Прости, – сказала я однокурснику, ожидавшему меня у входа, – я опоздала, но я медленно шла.

Его неприятная внешность раздражала меня – синеватые руки, растрепанные волосы. Но у меня не хватило бы смелости войти одной. Сокурсник встречал знакомых, останавливался, чтобы поздороваться, представлял меня только по фамилии. Я краснела, смущалась, молчала, ничего не понимала, скучала, чувствовала себя потерянной. Вдруг я снова увидела Ласкари, и во мне вспыхнул внезапный порыв.

– Пока, – сказала я сокурснику.

Он спросил:

– Ты куда? Подожди.

– Нет, – ответила я, – не могу.

Он схватил меня за рукав:

– Подожди.

– Не могу. Мне нужно поговорить с Ласкари.

Он удерживал меня, а я вырывалась, раздраженная его наглостью. Во мне поднималась ярость. Ласкари уже спускался по лестнице с каким-то мужчиной. Меня охватил ужас, что я не успею его догнать. Вырвавшись, я пересекла зал и бросилась вниз по лестнице – быстро, все быстрее, почти летя. Это была винтовая лестница, как та, что на улице Паоло Эмилио. Моя длинная юбка надувалась колоколом, и я испытывала сладкое головокружение от серой спирали ступеней. Они уже были у выхода.

– Профессор! – крикнула я, останавливаясь, запыхавшаяся, с пылающим лицом.

Они обернулись.

– А, Алессандра… – сказал Ласкари.

Он представил меня своему другу. Я улыбалась, все еще тяжело дыша после бега. Это был Франческо.

* * *
С этого момента я помню все – каждую деталь того, что стало потом моей жизнью. И я расскажу все – безжалостно, честно, без прикрас. Возможно, только в этой точке история становится по-настоящему важной – принимая во внимание цель, ради которой она написана. Но я не могла умолчать о том, что предшествовало нашей встрече. Франческо был во мне с самого начала, с самого моего рождения, с момента, когда мой отец рассердился, что я оказалась девочкой. Это он был рядом, когда я сидела у окна и плела браслеты из маргариток. Поэтому я узнала его, когда он проходил мимо, и помчалась вниз по лестнице, заставив его обернуться.

Даже сейчас Франческо сидит рядом со мной и говорит:

– Алессандра, как же ты была прекрасна в тот момент. Ты запыхалась, прижимала руку к сердцу. Ласкари ляпнул какую-то глупость, помнишь? Сказал, что ты будто сошла с картины девятнадцатого века. Мне было стыдно за пустые слова, которые мужчины говорят девушкам. Я не хотел использовать этот язык, мне казалось, он тебе не подходит. И потому с самого начала я научился говорить с тобой молчанием. Ты была так прекрасна, я никогда раньше не видел, чтобы вся грация мира была собрана в одном человеке. Ты встала между нами, и мы пошли. Ласкари с легкостью шагал рядом с тобой, а я все никак не мог согласовать свою тяжелую мужскую походку с твоим легким шагом. С самого начала я чувствовал себя неуклюжим, и так было всегда – потому я казался угрюмым. О Алессандра, ты была так прекрасна.

Внезапно он оставил нас, и я смотрела, как он удаляется по аллее. Ласкари, улыбаясь, объяснил, что Минелли человек замкнутый, недоверчивый, что был таким еще со времен гимназии. Пока он говорил, я оставалась серьезной, я молчала.

На следующий день Франческо позвонил мне:

– Простите, – сказал он, – Ласкари дал мне ваш номер. Кажется, я вел себя грубо.

– О нет… – растерянно ответила я.

– Да. Думаю, да. У меня было много дел.

– О… – я не находила слов.

– Я хотел бы встретиться, – добавил он, – чтобы загладить свою вину. Завтра утром я приду на лекцию Ласкари в университет.

Я сказала «хорошо». Помню, как мне сразу захотелось перезвонить ему, сказать, что я не смогу, утром я на работе. Но он уже исчез, и я не знала, кто он, где он живет. Город был пуст без него, и в то же время – а возможно, именно поэтому – весь город напоминал мне о нем. Я осталась стоять у телефона с трубкой в руках. Отец почувствовал тяжесть моего молчания.

– Что случилось? – раздраженно спросил он.

– Завтра утром мне нужно в университет, – ответила я после паузы. Сказав это слово – «завтра», – я почувствовала, что ожидание будет бесконечно долгим, и не знала, как его скрасить. Я смотрела на телефон – черный, твердый, немой. «Не завтра утром, – думала я, – сейчас». Мои мысли метались по всему городу. Я взяла телефонную книгу, лихорадочно пролистала: фамилия Минелли была распространенной, а я еще не знала, что его зовут Франческо.

– А я знал, что тебя зовут Алессандра, – говорит он мне сейчас, и я перестаю писать, чтобы послушать его. – Я был рад, что никогда не встречал женщину с таким именем. Ни одна женщина не была похожа на тебя. Той ночью я бесконечно повторял твое имя, чтобы на следующий день хотя бы что-то в тебе было мне знакомо. Я произносил его с разными интонациями. Я был в кабинете, один. Я должен был готовиться к лекции, но вместо этого сидел в кресле, откинув голову на спинку, и говорил: «Алессандра» – естественно, будто звал тебя из соседней комнаты; говорил «Алессандра» с иронией; «Алессандра» с досадой, с гневом. Твое имя словно сопротивлялось, и тогда я начал произносить его нежно, с легким оттенком мольбы. Я курил, комната наполнилась дымом, густым, ароматным. «Алессандра», – сказал я с любовью. Так твое имя стало для меня легким. Я хотел услышать, как ты произносишь его сама, увидеть, как двигаются при этом твои губы. Поэтому на следующее утро я первым делом спросил, как тебя зовут. Ты удивилась, даже немного разочаровалась.

Этот вопрос меня парализовал. Мы шли некоторое время молча. Я думала, как же мало он интересовался мной, если, звоня Ласкари, даже не спросил моего имени.

Я чувствовала себя униженной, будто подготовила роль, которую меня никто не просил играть. Между нами повисло холодное молчание, и я в нем терялась, падала в пропасть.

Мимо прошел студент, поздоровался:

– Доброе утро, профессор.

Я попыталась взять себя в руки:

– Вы преподаете? – спросила я.

Франческо кивнул:

– Философию права. Я временный преподаватель.

Его голос звучал серьезно, почти угрюмо, словно он испытывал сожаление всякий раз, когда говорил о себе. Было трудно понять, рад ли он идти рядом со мной или просто покорно выполняет обязанность, от которой не может отказаться. Я не помню, о чем мы говорили в первые минуты – наверное, о том, о чем говорят все, когда между ними нет ничего общего, пытаясь заполнить беседу натянутыми фразами. На мгновение мне захотелось восстать против этих банальностей, но потом я поняла, что мы специально нагромождаем их между собой, чтобы сдержать другие слова – те, что не хотели произносить. Мы полностью отдались новому, прекрасному ощущению – идти вместе, не задумываясь о направлении. Я всегда ходила одна – за исключением редких случаев, когда шла, опираясь на дядю Родольфо или позволяя Клаудио опираться на меня. Но в тот день я впервые ощутила гармонию нашего совместного шага, ведущего нас по дорогам, которых я не различала, по асфальту, расстилавшемуся перед нами, мимо деревьев, будто сопровождавших нас. Я не испытывала какого-то особенного счастья – волнение сжимало меня так сильно, что не оставляло места радости. Но мысль прервать прогулку пугала меня, как если бы мне пришлось внезапно перестать дышать.

– А вас как зовут? – вдруг спросила я.

Мы шли, не глядя друг на друга, и он замедлил шаг, словно колеблясь, открыться ли.

– Франческо, – тихо сказал он.

Я покраснела, будто услышала откровенное признание. Я держала его имя в своих пальцах как что-то невероятно хрупкое, только что родившееся. Я думала: «Франческо». Он думал: «Алессандра». И осознание того, что его имя живет во мне, а мое – в нем, наполняло нас трепетной радостью. Сказав свои имена, мы вышли из тайников самих себя, показали себя друг другу. Каждый из нас говорил о себе снисходительно, как об эксцентричном друге, к которому привязан, несмотря на его недостатки.

Вдруг я обнаружила, что мы вышли к реке. Стоило свернуть направо, и мы оказались бы у моего дома.

– О!.. – воскликнула я, и мое лицо выразило такое сожаление, что он сразу спросил:

– Где вы живете?

– Вон там, – неуверенно показала я, словно указывала на врага, поджидающего в засаде. – Когда я была маленькой, мы жили в Прати, за рекой.

– А я всегда жил в старом доме на Пьяцца дель Понте Сант-Анджело.

– Между нами была река.

Мы засмеялись, и меня начало охватывать смутное беспокойство от этих слов, но тут Франческо спросил, сколько мне лет. И потом сказал:

– Я оказался по ту сторону реки на одиннадцать лет раньше вас.

Дул ветер, мои волосы развевались, и я придерживала их рукой.

– Мне жаль, – сказала я. – Я не знала. Моя мать запрещала мне переходить мост.

Он рассмеялся, решив, что это шутка:

– А теперь?

На набережной было ветрено, и наши слова уносило сразу после того, как мы их произносили.

– Теперь моя мать мертва. Я живу с отцом.

– Надеюсь, вы сожалеете, что пришли с таким опозданием, – сказал он, и я покраснела.

Мы повернулись спиной к ветру, волосы хлестали мне по щекам. Будто выполняя тягостный долг, Франческо сказал:

– Мне необходимо увидеть вас снова.

– Когда? – спросили мы друг друга одновременно.

Оба хотели ответить «сегодня вечером», но сказали «завтра».

Мне нужно собрать свои мысли, догнать их, упорядочить, потому что, возвращаясь к тому периоду моей жизни, к тем сладким дням первых встреч с Франческо, я сразу чувствую, как они оживают, взмывают вверх, колышутся в воздухе и поднимаются волнами, будто их закрутил внезапный порыв ветра. В те дни я жила в счастливом ритме бега и все время жаждала дать выход той чудесной стремительности, что меня наполняла. Моя походка была упругой, вибрирующей: когда я спускалась по лестнице, соседки с трудом успевали следить за мельканием моего черного платья. В офисе, если инженер Мантовани звал меня, я распахивала дверь его кабинета с таким радостным порывом, что потом краснела. Я печатала на машинке, передвигая каретку веселым арпеджио; стук клавиш напоминал летний град. Коллеги в изумлении заглядывали ко мне, и я с торжествующей улыбкой говорила им «доброе утро». Я распахивала окна, включала воду в ванной, взбивала яйца, стирала белье все в том же легком ритме бега, и все оборачивались, останавливались, удивлялись. Дело в том, что весь день я бежала на встречу с Франческо и на бегу легко справлялась с повседневными обязанностями. Останавливалась я только рядом с ним. Как только он приближался, я чувствовала, что настал момент замедлить шаг. После мгновения тишины, когда мы чувствовали, что мышцы наши расслабляются, а дыхание становится ровным и уверенным, мы начинали говорить – быстро, взволнованно, перебивая друг друга и извиняясь улыбкой.

– Что он тебе говорит? – спрашивала Фульвия.

– Ничего, – отвечала я, начиная светиться. – Он ничего не говорит.

На самом деле каждый из нас торопился рассказать о себе, выводя себя из темноты прошлого, представляя другому. И все, что раньше я ревниво хранила для себя одной, теперь я горела желанием разделить с Франческо. Через эти рассказы я узнавала себя, наконец-то, – и одновременно узнавала его. Прекрасное было чувство.

Я рассказывала Фульвии об этом счастливом волнении, а она слушала, сложив руки в молитвенном жесте.

– Я рассказала ему о тебе, – сказала я.

Она улыбалась, благодарная, что ее допустили, хоть и ненадолго, в волшебство наших бесед.

– Я рассказала ему и об этой комнате, о наших детских играх.

– И он все еще ничего тебе не сказал?

Прошло пять или шесть дней с нашей первой встречи.

– Нет, – отвечала я. – Ничего.

– Должно быть, он очень влюблен, раз молчит, – заметила она.

Наконец однажды у меня появилось ощущение, что наша встреча – это свидание влюбленных. На улице лило, и мы решили встретиться в кафе. Я бежала под освежающим дождем, который игриво щипал мне лицо; на мне был длинный плащ моей матери с поднятым капюшоном. Войдя, я сразу заметила Франческо – он сидел за маленьким столиком, перед ним стояла чашка кофе. Смущенная, я пересекла унылое пространство пустого зала и направилась к нему – высокому, худому, слегка лысеющему мужчине. Мне казалось, я знаю только его внешность – серый костюм, галстук, пальто, перекинутое через стул. Он встал, втиснувшись в узкое пространство между столиками, и вежливо поклонился, как кланяются даме, с которой назначена встреча. В другом углу зала сидела еще одна пара, мужчина был в форме. Они смотрели друг на друга, держась за руки. Я увидела в них свое отражение и вдруг покраснела. Франческо проследил за моим взглядом.

– Простите, – сказал он. – Я предложил встретиться здесь, потому что это близко к вашему дому. Не хотел, чтобы вы промокли. Пойдемте?

– Нет, зачем? – ответила я.

Из-за дождя мне было холодно – мерзли плечи, спина. Я не хотела снимать плащ, не желая сближаться с этим меланхоличным местом. Мне вспомнился день, когда я застала в кафе Лидию с капитаном.

Официант принес кофе в стеклянной чашке. Я пила его без желания, думая, что просто выполняю ритуал, обязательный для таких встреч, как наша. Взгляд Франческо с любовью следил за движениями моих рук. Я тоже смотрела на него, ведь, гуляя вместе, я успела узнать только его жесткий профиль с выступающей челюстью, а теперь он сидел напротив меня. Постепенно, как и у той, другой пары, наши тела сблизились. Я чувствовала его твердые колени, видела резкие черты лица, высокий лоб, маленький красный порез на шее – я поняла, что он поранился, бреясь утром. Он смотрел мне в глаза, на губы. Я не отводила взгляда; напротив, позволяла ему видеть меня без улыбки, с напряженным выражением лица. И в том импульсе, что толкал нас узнать друг друга со всех сторон, я почувствовала мучительное присутствие любви.

– Да, – сказала я Фульвии вечером. – Возможно, ты права. Возможно, он влюблен в меня.

– Расскажи, расскажи еще. Какой он, Франческо?

Она с легкостью называла его по имени, а я не осмеливалась. Но сейчас, когда между нами было расстояние, я почувствовала себя увереннее и начала говорить о нем, описывать его. Теперь мне казалось, что он не такой уж и застенчивый: он позволяет разглядывать себя, свое незнакомое тело, которое до сих пор я запрещала себе даже представлять.

Я сомневалась:

– Не могу даже сказать, красив ли он. Не знаю. Он высокий, – сказала я и добавила: – Намного выше меня. И потом… Нет, бесполезно, ты не поймешь.

– Скажи.

– Ну… у него затылок, как у лошади. Но ты не поймешь, это глупость.

– Я понимаю. Ты говорила то же самое о Харви после концерта. Это тогда сильно поразило меня: я смотрела на твою мать и думала о лошадином затылке. Понимаешь, я была молодой. И все же, когда я слушаю тебя сейчас, мне кажется, будто та история продолжается.

Мы лежали на ее кровати, в комнате, где мы играли детьми и где она теперь принимала Дарио.

– А моя история, – горько сказала Фульвия, – продолжает историю моей матери.

* * *
Франческо ждал меня на площади Святого Петра. Это я выбрала место встречи, бессознательно желая пройти по дорогим моей матери и Харви улицам. Мы пошли между старинными зданиями курий.

Постепенно мы удалились от жилых кварталов и поднялись на Джаниколо по красивой сельской дороге – той самой, по которой я много лет назад шла на концерт на виллу Пирс. Я сама создала повод возродить это воспоминание, и все же оно застало меня врасплох, я расчувствовалась.

– Моя мать очень любила эту дорогу, – сказала я.

Я никогда не говорила о ней с Франческо и вообще ни с кем, кто не знал ее лично. После возвращения из Абруццо я строго придерживалась версии, предложенной отцом. В разговорах с Франческо я лишь вскользь упоминала, что было нечто, что глубоко потрясло меня и, возможно, изменило ход моей жизни.

– Моя мать была очень счастлива, когда ходила по ней, – продолжила я.

И, медленно преодолевая свою сдержанность и волнение, я начала говорить о ней, о ее вкусах, о необыкновенной манере ходить. Рассказала и о бабушке Эдит.

– Мама вслух читала мне Шекспира, тайком, отец не разрешал. Мне было семь-восемь лет. По вечерам, в постели, я повторяла шепотом эти стихи и так научилась молиться.

Он слушал меня с таким интересом, какого мои слова никогда ни у кого не вызывали. Это не было ни смиренным и сдержанным вниманием Клаудио, ни шутливым изумлением Паоло. И та близость, что возникала между нами благодаря этим откровениям, казалась не случайной, не временной, а рожденной из древних корней – будто мы уже давно знали друг о друге все. Увлекшись своим рассказом, я повернулась к Франческо и увидела, с какой нежностью он смотрит на меня, так что замолчала и покраснела.

– Как вы похожи на свою мать! – пылко воскликнул он.

– Я? – растерянно остановилась я.

– Мне кажется, да. Говоря о ней, вы рисуете собственный портрет.

Смутившись, я опустила голову. Его присутствие теперь не только дарило мне всеобъемлющее счастье, но и вызывало тревожное беспокойство. Возможно, и моя мать была не только счастлива, проходя по этой дороге. Возможно, и ей было страшно.

Я растерянно взглянула на Франческо. Мы стояли в лучах заката, в пронзительно-красном свете. И в этом свете казалось, что он сам раскраснелся от внутреннего волнения. В мягких чертах его лица я видела все, что до сих пор любила только в себе и в природе. Непреодолимое желание влекло меня к нему – как к деревьям, ручьям, моему отражению в зеркале. Все самое сокровенное и потаенное в каждом из нас легко переходило от одного к другому посредством одного только взгляда. О, вспоминая этот момент и последующие, свет этих встреч, великолепие пейзажа, мягкость воздуха и живое присутствие Франческо, я чувствую, как силы покидают меня, как сладчайшая истома наполняет мое тело, как слезы волнения застилают глаза и слова путаются и дрожат на бумаге.

– Моя мать, – прошептала я, – покончила с собой из-за любви.

* * *
Когда я возвращалась домой, было уже темно. Я попросила Франческо не провожать меня, придумав какую-то отговорку, но на самом деле мне хотелось немного побыть одной. В нашем квартале в это время улицы были полны народа. В густом мраке светомаскировки мелькали быстрые тени прохожих, забегавших в магазины за последними покупками перед ужином. Я шла в каком-то забытьи, с пылающим лицом, и легкий ветерок, игравший в моих волосах, приносил желанную прохладу. Люди задевали меня плечами, толкали, а я даже не оборачивалась; перед глазами у меня стояло лицо Франческо, я звала его, он отвечал мне, мы говорили на языке, не понятном никому, кроме нас.

С той минуты моя любовь к нему больше никогда не покидала меня. Она стала гостем, которого я приняла с радостью и глубокой благодарностью и который вскоре наполнил собой все мое существо, мою плоть, мою душу. Мне хочется остановиться на этом подробнее. С того момента и до сих пор, несмотря на все мучения, на все ужасные вещи, которые произошли между нами, мой взгляд всегда заполняло его лицо, как прозрачная пелена, сквозь которую мне являлись остальные предметы: поля, луга, дома, городские улицы. Даже деревья я видела лишь как легкий рисунок, нанесенный на полупрозрачную ткань, в которой угадывались его черты. И даже лицо Томазо, даже милый смех Томазо я различала сквозь образ Франческо, лицо которого с того самого вечера я ласкала не только любовными мыслями, но всеми добрыми и дурными помыслами, жившими во мне с рождения.

Легкой походкой я поднялась по лестнице и вошла в дом. Тут же бросилась к окну в своей комнате и выглянула. «Завтра, – шептала я, повторяя детали нашей договоренности, – завтра в пять».

Отец позвал меня, и я поспешила к нему. Он сидел, спокойный, в комнате, слабо освещенной холодным лунным светом.

– Уже поздно, Алессандра, – сказал он. – Я хочу есть.

В его голосе не было ни раздражения, ни досады: ничтожность его положения словно придала его фигуре торжественность, облагородила черты лица. Одетый в темное, он почти сливался с темным креслом; его уже седые волосы и гладкая, как мрамор, кожа делали его похожим на статую – совсем как Бабушку.

Я придвинула маленький стул и села у его ног. Он смотрел в сторону окна, хотя почти ничего уже не видел: все в нем – и облик, и мысли, – казалось, сжалось вокруг одного имени «Нора», которое он бесконечно повторял и бережно хранил. «Нора» научился он говорить однажды, как теперь я училась говорить «Франческо». Благодаря чувству, которое он питал к моей матери, я родилась на свет и теперь сама смогла познать подобное чувство. Ненависть, годами копившаяся во мне, внезапно растаяла, заставив меня склониться перед ним в искреннем раскаянии. Я вспомнила свое намерение бросить его, жестокую радость, с которой каждым вечером я изводила его, причиняла боль. Любовь опьяняла меня, доброта переполняла, и мне казалось, что все эти щедрые порывы должны быть обращены прежде всего к отцу, на нем они должны сойтись. Я смотрела на него с благодарной нежностью и вспоминала, как в детстве он водил меня за мороженым; даже сейчас он иногда говорил, унизительно противореча себе: «Проводи меня, я отведу тебя за мороженым». Но больше всего меня трогало воспоминание о его однообразных днях, подчиненных служебному графику, и унижении, порожденном этим ритмом жизни; его наивная ограниченность, его тщеславная пустота – все, что прежде раздражало и даже возмущало меня, – теперь вызывало во мне глубокое сочувствие. Ведь в том числе благодаря всему этому я оказалась сегодня на свидании на площади Святого Петра.

Мои мысли пылали так ярко, что он, должно быть, почувствовал их жар. Он слегка повернулся ко мне и спросил:

– Что с тобой, Алессандра?

Я не сразу ответила – не хотела лгать. Во мне не осталось места ни для лжи, ни для выдумки. С замирающим сердцем я прислушивалась к себе, ища подтверждение того, что волновало меня; получив его, я собралась с духом и призналась:

– Я влюбилась.

Я ждала, что он раскроет объятия, улыбнется, и я наконец смогу найти в нем защиту, прижаться головой к его плечу, заплакать, может быть, открыть душу. Но он вздрогнул – я решила, что от удивления – и спросил:

– Кто он?

– Его зовут Франческо.

Едва я произнесла его имя, как содрогнулась: мне казалось, что я совершила непростительную бестактность. Я испугалась, что Франческо у себя дома, в кабинете, где он обычно сидел в это время, вдруг поднимет голову, услышав свое имя, и мне чудилось, что на его лице появится удивленно-ироничное выражение. Я не устояла перед искушением произнести его имя в стенах моего дома: как все женщины, я не умела хранить секреты.

– Ты даже фамилии его не знаешь? – с обидой заметил отец, и я почувствовала, что совершила ошибку, заговорив об этом. – Как его полное имя? Чем занимается?

– О да, знаю, – робко ответила я. – Его зовут Франческо Минелли. Он университетский профессор.

– Профессор? – повторил он с легким оттенком презрения. – Худшая категория госслужащих. Нищие, полные спеси и претензий. Где ты с ним познакомилась? И почему он не пришел поговорить со мной?

Я поднялась, не зная, что ответить; каждое его слово понемногу развеивало тот невыразимый восторг, что наполнял меня до сих пор.

– Зачем? – робко спросила я, пытаясь вернуть тот нежный образ, который нарисовала в своем воображении. – Почему он должен был прийти поговорить с тобой, папа?

– Потому что так поступают порядочные мужчины, когда хотят жениться на девушке.

– Но он не хочет на мне жениться: он никогда такого не говорил.

– А, не хочет? Отлично. А чего же он хочет? Развлечься?

Я в ужасе молчала. С первых его вопросов мне хотелось начать умолять его замолчать, не разрушать ту радость, которую я впервые в жизни испытала.

– Не хочет жениться! Только развлечься. Так я и думал. И ты еще пришла мне сказать об этом.

Я пыталась понять значение слова «развлечься» применительно к нам, к Франческо и ко мне. И это, казалось бы, безобидное слово заливало мои щеки неудержимым румянцем. Мне казалось, Франческо может услышать наш разговор и отвернуться с разочарованием и отвращением, с гримасой на губах.

– Ну, что ты скажешь?

– Ничего, папа. Я пойду готовить ужин.

Дома было темно, тихо, печально. Мне хотелось спрятаться в этой темноте, исчезнуть. Я чувствовала себя такой одинокой, что даже мысли о Франческо не могли составить мне компанию; мне казалось, я больше не осмелюсь показаться ему на глаза, неся в себе унизительные слова отца. В кастрюле на плите забулькала вода: скоро нужно будет бросать пасту, разогревать соус. Даже сегодня я не могла этого избежать: потом меня еще ждала глажка. Я не могла броситься на кровать и зарыдать. Мама обняла меня. «Ох, – сказала она, – я тоже не хотела, чтобы ты была девочкой».

В тишине зазвонил телефон. Я на мгновение замерла, удивленная, что кто-то звонит в такой час. Потом бросилась к аппарату.

– Это Франческо.

Он не звонил с нашего первого разговора. У него был теплый, сдержанный голос, и я видела его лицо в черной пустоте микрофона.

– О, спасибо… спасибо… – ответила я.

– За что?

– За то, что позвонили мне.

– Ну что вы. Я вас побеспокоил?

– Наоборот…

– Простите, я не мог ждать до завтра. Я хотел вам кое-что сказать.

– Что?

Наступила пауза. Сладостная тишина, благодатная темнота.

– Ну, это уже неважно. Я хотел поговорить о сегодняшнем дне, но…

– Я понимаю.

– Понимаете?

– Да, – тихо сказала я. – Я тоже хотела вам кое-что сказать.

Снова наступило молчание. У нас не было сейчас возможности просто идти рядом, слушая шаги друг друга, и слова представали обнаженными в своем значении.

– До завтра еще так долго.

– О да, – призналась я шепотом.

– Но сейчас уже стало легче.

– Намного легче.

– Простите меня. Спокойной ночи, Алессандра.

– Спокойной ночи, Франческо.

Впервые я назвала его по имени. Мгновение мы молчали, связанные телефоном; в трубке я слышала его прерывистое дыхание; потом он положил трубку, и я тоже, медленно, чтобы не слышать щелчка, прерывающего разговор.

Отец больше ничего не сказал; мы ели, и он чувствовал мою силу и решимость по другую сторону стола.

* * *
Через несколько дней, одиннадцатого ноября, мы встретились в галерее Боргезе. Франческо, приглашая меня вернуться туда, где мы впервые увидели друг друга, говорил с вопросительной дрожью в голосе. Я, серьезно глядя на него, сказала «да».

С тревогой я искала Франческо, переходя из зала в зал, не здороваясь с картинами, дорогими статуями и даже сторонясь их таинственной неподвижности. Я шла быстрым шагом, походкой моей матери, и остановилась только тогда, когда увидела Франческо, замершего перед картиной: он смотрел на нее, но прислушивался к моим шагам и не видел ничего. В этом он признался мне уже позже. Я сказала: «Вот и я», – и не улыбнулась. У нас были мучительные, тревожные лица людей, у которых ощущение бессознательного счастья уступило место смятению любви.

Мы шли рядом, восхищаясь картинами. На стенах виднелись пустые места: некоторые произведения убрали из-за войны. Перед этими пустотами мы останавливались в страхе, пристально вглядываясь в ткань мешковины, в безобразное переплетение нитей. Я думала, что могу тоже остаться опустошенной, как эти стены. Тогда Франческо взял меня под руку, и я прижалась к нему в поисках защиты. «Нет, – сказал он, – я освобожден от военной службы, как профессор университета».

Мои мысли метались от внезапного приступа страха. Я звала на помощь Бабушку, вспоминала убежище, которое она хотела построить для меня в каменном погребе. Франческо стоял напротив и смотрел на меня:

– Мы могли бы встретиться раньше, завтра.

– Да, – ответила я, – в три.

Мы хотели быть уверены, что сможем увидеться завтра, послезавтра, всегда, каждый день в непрерывной череде дней – чтобы спокойно смотреть друг на друга. Возможно, нелегко понять, что сказочное воспоминание об одиннадцатом ноября состоит в том, что я стояла, прислонившись к стене, а он – напротив, глядя на меня. В его взгляде я впервые осознала себя, свои глаза, губы, гладкий лоб – и наконец поняла, для чего они были начертаны на моем лице.

Я не помню, как он сказал, что любит меня. Он говорил отрывисто, сбивчиво: возможно, он не сказал ничего, а все сказала я сама – внутри себя, глядя на него. Но каждый месяц, годами, когда наступало одиннадцатое число, я ждала, что почувствую себя такой же прекрасной, как в тот день. Конечно, нескромно это говорить, но я верила, что была красивее матери в день концерта, красивее бабушки Эдит на сцене. У меня было ее романтическое лицо под шляпой с перьями, волосы Офелии, мантия Дездемоны.

* * *
Мы виделись каждый вечер. В остальное время дня мной двигала решительная беспощадность: я хладнокровно отделяла час встречи от прочих часов моей жизни. Я больше не ощущала блаженного счастья первых мгновений, но во мне появилась страстная решимость, с которой я полностью отдавалась любви. Мне казалось, только она может помочь мне в том самосовершенствовании, к которому я стремилась с юности. И действительно, я стала умнее, сообразительнее: на работе скорость, с которой я выполняла задания, и моя ответственность завоевали мне уважение мужчин. Дома я ловко управлялась с делами, чтобы уходить на свидание, оставляя сверкающие комнаты, свежее белье, порядок. Мне нравилось носить в себе сияние вымытой кухни, аккуратно отпечатанных страниц, методично выполненных заданий. Экзамен я тогда сдала на тридцать баллов, с отличием.

Мы привыкли встречаться в уединенных местах, чтобы целоваться. Город погружался во тьму из-за угрозы авианалетов, и мы с Франческо пользовались этой предосторожностью, напоминавшей о коварном присутствии войны. Каждое утро, не признаваясь даже себе, мы следили за погодой, чтобы узнать, сможем ли вечером укрыться в тени виллы Боргезе. Мы страстно желали друг друга, и я, сначала стесняясь, вскоре полностью отдалась этому желанию, не дававшему мне покоя: когда Франческо двигался, даже если мы сидели в кафе и разговаривали, во мне вновь пробуждалось то смятение, что я испытала в Абруццо, наблюдая, как двое крестьян молотят кукурузу. Каждое движение его рук вызывало во мне те же ощущения, и я заставляла себя не смотреть на его движения, чтобы меня не бросало в дрожь, как тогда. Когда мы впервые поцеловались, я испытала острое отвращение к себе: мне казалось, что нет необходимости прибегать к этому средству, чтобы проверить огонь наших чувств. К тому же меня удерживала деликатная стыдливость: я чувствовала, что в эти моменты мои глаза теряют ту мягкую ясность, с которой я привыкла смотреть на Франческо, что мое лицо меняется, и я боялась, что он удивится, обнаружив во мне другую, совершенно незнакомую ему личность, и упрекнет меня в обмане. Я вспоминала, как Эней застал меня одну дома и подошел поцеловать: его лицо было искажено, озлоблено. Мне казалось, что сейчас я вступаю с ним в сговор, что мое лицо принимает то же выражение: словно спустя столько лет я вновь звала его, открывала ему дверь. В темной тени дубов Франческо разглядывал мое лицо, а я прикрывала его рукой. Он отводил руку, чтобы познать меня и такой – в облике, с которым я боролась с детства. «Уйди, Алессандро», – говорила я про себя и вспоминала всегда целомудренное лицо матери. И все же, когда Франческо целовал меня, я видела, что им движет тот же пыл, с которым он стремится узнать мои мысли, мои стремления, мое прошлое. Было очень легко перейти от самых невинных признаний к самым страстным поцелуям. Иногда даже рассказы о моей матери подводили меня к краю этой сладкой пропасти.

Я рассказала Франческо историю моей матери и Харви. Не могу судить, насколько эта версия соответствовала реальности, потому что в рассказах папе я всякий раз приукрашивала ее и теперь уже не могла отделить выдумку от правды. Мы привыкли по вечерам выходить на набережную Тибра, к месту, где моя мать позволила воде унести себя. Я рассказывала ему об Алессандро, о годовщинах, о маме, бросавшей ромашки в реку. «Я не хочу знакомиться с твоим отцом, – хмурясь, говорил он. – Мне достаточно быть здесь, чтобы чувствовать себя в твоем доме, среди твоих родных». О, Франческо действительно был необыкновенным человеком, и моя жизнь, отражаясь в нем, тоже казалась мне необыкновенной. Он знал так много о моем детстве и о моей матери, как будто сам являлся свидетелем событий. О своей матери он рассказывал редко: говорил, что она сдержанная, как и он, что всегда носит белый кружевной воротничок. Когда я звонила и она отвечала мне своим ледяным тоном, мне казалось, я натыкаюсь на этот воротничок. Нет, конечно, она не могла соперничать с такой матерью, как моя, которая покончила с собой из-за любви. На набережной Тибра, возвышавшейся над камышами, росли зеленые стройные деревья; весной они покрывались розовым пухом, пахнущим кипарисом и конфетами. Здесь мы, казалось, целовались с особым пылом; Франческо целовал меня под плеск реки. По кварталу Прати мы с ним блуждали, словно по церкви.

* * *
Франческо часто выказывал желание познакомиться с Фульвией, но я медлила, потому что мне казалось, что благодаря моим рассказам они уже давно встретились и теперь общаются чуть ли не ежедневно. Им пришлось бы возвращаться назад, притворяться незнакомыми, и им было бы неловко играть эту комедию в моем присутствии. Я предчувствовала это и потому оттягивала момент. Франческо настаивал: он считал, что Фульвия – единственная, кто знает о наших встречах (я умолчала о неудачном разговоре с отцом), и этот незнакомый свидетель его раздражал.

– Ну скажи, – допытывался он, – что Фульвия думает обо мне?

– О, – отвечала я, – ты ей очень симпатичен…

Он резко обрывал:

– Почему я ей симпатичен? Она же меня не знает!

Я объясняла, что мы часто говорим о нем, и невинное мужское тщеславие заставляло его сравнивать себя с тем образом, который я нарисовала. Я знала, что из-за своей скрытности он, наоборот, будет стремиться принизить себя. Я не решалась просить его быть любезным, вежливым, и вспоминала первое впечатление, которое он произвел на меня, чтобы предугадать, какое впечатление он произведет на подругу.

Наконец я организовала встречу. Мы условились увидеться на улице.

– Фульвия всегда опаздывает, – заметила я, надеясь, что она не придет.

У Франческо было переменчивое настроение – возможно, и он желал того же. Мы ходили взад-вперед, держась немного отстраненно, и в том, что я пригласила подругу разделить нашу тайну мне чудилось охлаждение моих чувств. На Франческо был коричневый костюм, который мне не очень нравился, я не хотела, чтобы Фульвия увидела его именно в этом наряде.

– Если она еще задержится, – сказала я, – пойдем гулять без нее.

Но в этот момент я заметила вдали ее фигуру.

– Вот она, – объявила я.

Она нарядилась вычурно, словно собиралась на прием. В ушах сверкали золотые серьги, слишком броские на фоне ее темных волос. Франческо пробормотал:

– Это она? Я представлял ее иначе.

Фульвии пришлось нелегко. Мы сели в кафе, разговор не складывался. Они с Франческо изучали друг друга безжалостными быстрыми взглядами. Я пыталась помочь, подчеркивая их достоинства, но чувствовала, что у Франческо больше силы, ведь его поддерживала моя любовь. Фульвия не могла отделить его образ от моего чувства, поэтому приписывала ему достоинства, превосходящие те, что проявлялись в пресной беседе. Сама же она, напротив, осталась с ним один на один и, сознавая это, пыталась скрыть смущение излишней оживленностью. Помню, я поступила подло: чтобы подчеркнуть нашу непохожесть, я замкнулась в себе, своим молчанием делая худобу моего тела еще заметнее, из-за чего ее красивые формы стали казаться чрезмерно вызывающими. В общем, нам не удалось преодолеть взаимную неловкость – и чем больше мы старались, тем глубже в нее погружались. Ни момента облегчения. Фульвия, улыбаясь, разливала чай, наливала молоко.

– Без сахара, верно? – спросила она к Франческо.

Я вспыхнула.

– Откуда вы знаете? – удивился он.

Фульвия растерялась и взглянула на меня.

– Это я, – сказала я. – Не помню, как вышло, мы говорили… У тебя хорошая память, – холодно добавила я.

Я позволяла ей тонуть. И мысленно молила: «Прости меня».

В дверях кафе мы наконец распрощались. Фульвия отправлялась на встречу с Дарио, который теперь работал в конторе; она притворилась, будто сожалеет, что Дарио не смог познакомиться с Франческо.

– Жаль, – ответила я.

Мы с Франческо пошли в другую сторону, и лишь спустя какое-то время снова почувствовали себя наедине.

– Бедная Фульвия, – вздохнула я.

Он молчал. Я боялась, что он разлюбил меня: одного его молчания хватало, чтобы вселить в меня этот страх, заставить мои мысли метаться в тревоге.

– Что ты думаешь? – спросила я.

– Она приятная, – сказал он, но голос его звучал неуверенно.

– А еще?

– Не знаю. Увидев ее, я бы не подумал, что она твоя подруга.

– Ее нужно узнать получше, – признала я.

– А твоей маме она нравилась?

– О, – ответила я, колеблясь – она ее почти не знала.

Я злилась на него за то, что он заставлял меня лгать. С его другом я бы не была так жестока, я бы попросила его рассказать, каким Франческо был в детстве. Он же не задал ни одного вопроса, не разглядел в Фульвии нашу террасу, наш двор, не смог понять, как она была мне нужна в определенные моменты жизни, и судил ее по тому, какая она есть, а не по тому, что она значила для меня. В ту ночь, когда умерла моя мать, мы спали с ней в обнимку. И больше всего я винила Франческо в том, что он не понял: именно наша с ней близость лишила Фульвию естественности и уверенности. Знакомство с ним, приглашение его в нашу дружбу так смутили ее, что она почувствовала необходимость надеть это яркое платье, эти золотые серьги. Я прижалась к Франческо, выпрашивая у него доброе слово о Фульвии.

– Она знала, что я никогда не кладу сахар в чай, – с иронией заметил он. – Значит, ты рассказываешь ей все, да? Все?

Я не ответила. Его характер, в целом открытый и приятный, иногда становился для меня загадкой, которую мне было трудно разгадать. Мне, например, было сложно понять, чем он занимался в течение дня. Он был уклончив, избегал прямых ответов, никогда не говорил о работе, разве что вкратце, с иронией, – я думала, из чрезмерной скромности. Он предпочитал говорить о нас и всегда возвращал к этому разговор, а я охотно следовала за ним.

Но каждый вечер, прощаясь, я чувствовала, что он что-то утаил – что-то очень важное. Если бы я не знала, где он живет, кто его родители и кем он работает, я могла бы усомниться, что знаю его настоящую личность. Порой мне казалось, что у него где-то есть жена, и потому я часто повторяла, что брак для меня не важен, важна только любовь. Я отгоняла и другое навязчивое подозрение – что у него есть любовница, которую он не решается бросить. Эта мысль возникала из-за того, что он иногда опаздывал на свидания или отменял их в последний момент. Однажды в парке на вилле Боргезе я увидела, как он резко обернулся, словно боясь, что за ним следят. Его настроение было переменчивым: внезапно, без причины, его лицо омрачалось, и я знала, что не из-за меня – наоборот, в такие моменты он сильнее прижимал меня к себе.

Однажды вечером мы гуляли, и Франческо сжимал мою руку с той яростью, которая была первым признаком нарастающей тревоги – он будто бросал вызов встречному ветру, пытающемуся разлучить нас, или шел сквозь снежную бурю. Я ничего не спрашивала, лишь прижималась к нему крепче, показывая, что тоже готова сражаться, хоть и не знала противника. Мы сели на уединенную скамейку, закурили. И я спросила его:

– Тебя что-то тревожит, Франческо?

Я стряхивала пепел, пытаясь казаться непринужденной, но уже жалела, что вынуждаю его к откровенности, к которой он, несмотря на любовь, все еще не был готов.

Сначала он внимательно посмотрел на меня, раздраженный тем, что выдал свои чувства. Потом, отводя взгляд, сказал:

– Да, очень.

Он взял мою руку и сжал ее в своей.

– Ты тут ни при чем, – добавил он теплым, успокаивающим голосом. – Наша любовь тут ни при чем, – тихо уточнил он, с обычной своей сдержанностью произнося это слово. – По крайней мере, не больше, чем все остальное, чем вся наша жизнь.

– Объясни, – попросила я и похолодела. Меня охватил внезапный страх.

– Не сегодня, – сказал он. – Не проси, не хочу сейчас. Уверяю тебя: это не касается напрямую нас с тобой.

– Хорошо, – согласилась я, не настаивая.

Он нежно посмотрел на меня, ценя мою тактичность – не потому, что видел в этом неопытную женскую покорность (она, напротив, раздражала его), а потому, что это было доказательством нашего доверия друг другу.

Я попрощалась с ним как обычно. Улыбалась. Он тоже попытался улыбнуться. Крепко прижал меня к себе в темноте подъезда.

– Пока, – сказал он и, резко развернувшись, ушел.

Я подождала, пока он дойдет до дома, и позвонила. Его не было. Позвонила позже – он не пришел к ужину. Я была уверена, что это объятие было прощальным. Я выглянула в окно, надеясь, что он случайно пройдет мимо и я хотя бы в последний раз увижу его. В темноте можно было различить травянистый склон и заросли камышей. «Помоги мне», – говорила я матери. «Помоги мне», – бросала я зов в черные воды реки. Тибр, протекая мимо моего дома, достигал дома Франческо. «Помоги мне», – всхлипывала я, доверяя ему свое отчаянное послание.

Я позвонила еще раз ночью, но, едва услышав гудки, представила, как они раздаются в тишине пустых комнат, и в ужасе повесила трубку. Может, Франческо поймет и перезвонит. Я ждала в темноте у аппарата, в ночной рубашке, боялась разбудить отца. Франческо не позвонил. Я была уверена, что он с другой женщиной.

– Неважно, – шептала я. – Все равно позвони.

Мне удалось поговорить с ним утром, после бессонной ночи. По телефону он был, как всегда, немногословен.

– В чем дело? – спросил он.

– Ни в чем. Увидимся в шесть?

– Конечно, хорошо.

Мы встретились в маленьком кафе. Меня переполняло неудержимое беспокойство, но я была так счастлива вновь смотреть на него, любоваться цветом его кожи, рассматривать черты его лица, его слегка поношенную голубую рубашку. Я собиралась придерживаться выбранной линии: не говорить ни о чем, просто радоваться встрече. Я знала, что не стоит показывать свое любопытство, свою мучительную ревность, но его присутствие разрушило все мои намерения. Я была в смятении. Мне казалось, другие посетители смотрят на меня с подозрением.

– Выйдем, – сказала я вскоре. – Здесь нельзя говорить.

– Да, – согласился он. – Так лучше.

Его согласие напугало меня. Значит, что-то было – и не просто мое подозрение, не смехотворное предположение, а нечто реальное – и он собирался признаться. Может, он хочет расстаться, может, он разлюбил меня. Я все еще надеялась, что дело в деньгах, в игровом долге. Я готова была принять любое признание.

Несколько шагов мы прошли молча. Потом он сказал:

– За мной следит полиция.

Я вздрогнула, одновременно с испугом и облегчением.

– Почему? – тихо спросила я, прижимаясь к нему. – Что ты сделал?

– Ничего, – с горькой улыбкой ответил он. – Я антифашист.

Помню, что, услышав это слово, я почувствовала, будто меня сильно ударили в грудь. Оно испугало меня, хотя я и не понимала его значения. По правде, я не могла даже точно сказать, что значит быть антифашистом. Я никогда не видела антифашистов: иногда в газетах писали, что кто-то из них организовал заговор, взорвал бомбу, был расстрелян. Они были вне закона, подозрительные личности, изгои – и Франческо принадлежал к их числу, а я месяцами ходила с ним рядом, не зная об этом. Сердце мое бешено колотилось, и меня слегка затошнило, будто он вдруг рассказал мне о постыдной болезни.

Все эти мысли пронеслись в моей голове мгновенно, а вслух я после паузы лишь сказала:

– А…

– Тебе неприятно? – спросил Франческо с показной насмешкой.

– Нет, – ответила я. – Почему это должно быть мне неприятно?

Я боялась его. Боялась, что он может оскорбить меня, ударить, вынуть из кармана бомбу. Мне казалось, я попала в ловушку, и бессознательно хитрила, делая вид, что принимаю эту новость без удивления или осуждения. Но я не осмелилась бы повторить слово «антифашист», как в детстве не решалась читать вслух некоторые слова, написанные на стенах, и потом искала их в словаре. Я думала, что знаю о нем все, и вдруг он превратился в загадочного и непонятного персонажа, как Антонио. Давно я не думала об Антонио. Желая показать свою непредвзятость, я сказала:

– Брат одной моей подруги был арестован с коммунистами.

– Когда? – резко остановившись, спросил он.

– Давно, в тридцать шестом, кажется.

– А, это старое. Сейчас тоже много арестов. Меня несколько дней назад предупредила полиция.

Я не могла побороть внутреннее напряжение, детское желание заплакать. Люди проходили мимо, а я не решалась поднять глаза, подавленная тем, что иду под руку с человеком, запятнанным тайным пороком. Меня охватило внезапное уныние при мысли, что, возможно, это заложено в моем характере – склонность предпочитать человека подозрительного или виновного любому другому. Вот почему я уехала из Абруццо, вот почему я отказалась выйти за Паоло, вот почему все всегда относились ко мне с недоверием: отец, когда крутил пальцем у виска, дядя Альфредо, когда смотрел на меня, словно говорил: «Разденься». Я опустила голову.

– Что с тобой? – спросил Франческо. – Может, ты предпочла бы, чтобы я был фашистом? – добавил он с горькой иронией.

– Нет, нет, – испуганно ответила я. – То есть не знаю, я никогда не задавалась этим вопросом. Главное, я не думала, что антифашисты похожи на тебя.

– А-а, – протянул он, почти развеселившись. – А на кого они, по-твоему, должны быть похожи?

– Ну, на обычных людей…

– Что значит «обычных»?

– На людей не твоего круга, террористов…

– А профессор, по-твоему, не может быть террористом? Не может убить, если понадобится?

Он казался раздраженным.

– Может, конечно, – сказала я.

И, взглянув на него, удивилась, что его лицо по-прежнему было таким приятным и милым. То же лицо, что и вчера.

– Не знаю, – прошептала я. – Я ничего не знаю.

– Вот! Это правда: ты ничего не знаешь.

Он произнес это жестко, и я, приниженная, замолчала. Я боялась, что он бросит меня, сочтя трусихой. Это даже хуже, чем если бы у него была любовница: все кончено, он больше не любит меня.

– Именно потому, что слишком многие ничего не знают, я и стал антифашистом.

Он произнес эту фразу тем же голосом, каким говорил со мной каждый день, и было так сладко узнать его в этом голосе. Мне этого хватило, я почти успокоилась, не стала просить других объяснений. Мы остались на безлюдной улице за замком Сант-Анджело, одной из моих любимых улочек Прати. Я была зажата между Франческо и воспоминанием об Антонио. «Они недовольны», – говорила Аида. Я тоже не находила в себе сил быть довольной как прежде. Возможно, это даже хуже, чем если бы он бросил меня. Мы перестали быть довольны, а он не был никогда.

В темноте я прислонилась к стене и заплакала.

Франческо приблизился, взял меня за плечи. Впервые он осмелился обнять меня на улице. Немного надвинул шляпу на глаза. Антифашист, думала я. Я в объятиях антифашиста.

– Тебе очень неприятно? – спрашивал он, глядя на меня влюбленными глазами.

Я покачала головой.

– Ты любишь меня?

Я кивнула.

– Почему ты плачешь?

Я пожала плечами, а он продолжал:

– Не плачь. Я так люблю тебя. Прости, мне следовало сказать тебе сразу. Но об этом не говорят с незнакомыми. А потом… потом я боялся потерять тебя. Думал, ты можешь уйти. Ты не оставишь меня, правда? Скажи, что не оставишь.

Я безрадостно качала головой. Прохожие с любопытством смотрели на нас.

– Скажи, что любишь меня. Ты моя? Скажи это. Улыбнись. Успокойся. Не думаю, что меня арестуют. Но если так случится, помни – это ненадолго. Они проиграют войну…

Я оглядывалась по сторонам, хотя Франческо говорил совсем тихо.

– Они уйдут. И тогда мы наконец сможем быть довольны… Мы поженимся, станем работать вместе, и ты тоже наконец будешь по-настоящему довольна. Я уверен, ты никогда не была по-настоящему довольна.

Я видела его горящие глаза под темными полями шляпы, и мне казалось, что я впервые вижу его настоящим, как впервые увидела настоящего Паоло, когда он сидел на парапете после поцелуя.

– Подумай хорошенько: ты когда-нибудь была довольна? – настаивал он.

И оглядываясь назад – на свой бедный квартал, на торец одного из тех больших домов, где день за днем проходит в неумолимо-изматывающем ритме, – я увидела, что вся моя прошлая жизнь действительно была мучительна и тосклива после короткой сказки, прожитой с матерью.


* * *
Я никогда не была довольна. Я надеялась, что мое беспокойство наконец утихнет, исчерпает себя в нем, в нашей любви. Но вместо этого нам предстояло идти дальше, вместе, по грязному и темному туннелю.

– Это правда, – глядя на него, сказала я. – Я никогда не была довольна.

Вместо того чтобы утешить меня, он расплылся в сияющей улыбке, словно только сейчас узнал, что я люблю его. Долго целовал меня в губы. И пока он целовал меня, я думала, что он уже не тот человек, что вчера, а совсем незнакомый мужчина. Подавленная, без радости и удовольствия, я отвечала на его поцелуй. Холодный привкус табака на его губах смешивался с солью моих слез.

* * *
Возможно, это покажется преувеличением, но в тот вечер, когда я возвращалась домой, мне казалось, что за мной по лестнице кто-то идет. С тех пор как Франческо сделал это страшное признание, у меня было ощущение, будто мы все время находимся в свете холодного прожектора, который за нами следит. Зайдя в квартиру, я сжалась от невыносимой тоски: работало радио, и казалось, что высокомерный голос, разносившийся по дому, ищет меня, строго указывает на меня пальцем. Я косилась на телефон, на дверь – боялась, что все знают, что сосед предупредил отца, и тот молчит, чтобы держать меня в своей власти. Конечно, Ласкари тоже в курсе: он явно рассердился, узнав, насколько тесной стала моя дружба с Франческо.

В тот вечер, охваченная острым чувством вины, я покорно прислуживала отцу и понимала, что не доверяю ему и его слепоте. Я боялась, что он притворяется, чтобы получше изучить меня, что сейчас внезапно сорвет маску и набросится на меня, обвиняя в связях с Франческо так, словно я состою в секте. Если бы он сказал что-то против него, я бы смело ответила: «Да, я тоже антифашистка, уже много лет – с тех пор, как арестовали Антонио».

В глубине души я удивлялась этому странному совпадению: возможно, думалось мне, я слабая женщина и инстинктивно тянусь к сильным мужчинам. Но в то же время я недоуменно спрашивала себя: действительно ли они сильнее? Или, как утверждал Клаудио, слабее?

Все было против Франческо. Он рассказывал о трудностях со студентами из-за ходивших о нем слухов – вплоть до возможного отстранения от преподавания. До этого дня я считала его самоуверенным, надменным человеком, но теперь поняла причину его угрюмого одиночества. Именно сочувствие этому одиночеству когда-то толкнуло меня к Антонио, а теперь оно удерживало меня рядом с Франческо. Мне хотелось его утешить.

Я пыталась мысленно дотянуться до него – в его дом, которого не знала. Я восхищалась им, я утешала его, я относилась к нему, как к загадочному романтическому герою, доверенному мне судьбой. Я не знала, чем он занимается, и потому не могла следовать за ним в его двойной жизни. Я представляла, как он по примеру заговорщиков XIX века выходит из дома по ночам, переодетый; воображала его в надвинутой на глаза шляпе, как тогда, когда он обнял меня на улице в Прати. Я чувствовала, что пошла бы за ним куда угодно и осталась бы сторожить у двери, ожидая появления полиции. Я была неразрывно связана с ним тайной, хотя даже не понимала, в чем она состоит. Мне было стыдно спросить его: «А чем вообще занимаются антифашисты?»

В тот вечер мы впервые услышали вой сирены воздушной тревоги. Одна из них, на крыше соседнего дома, ревела прямо в мое окно. При первом сигнале мы замерли, но с каждым повтором отец бледнел все сильнее. Я и сама боялась, мне казалось, этот звук призывает меня к ответу за самые сокровенные мысли. Рев сирены толкал меня в спину, заставлял бежать, прятаться.

– Спустимся вниз? – предложила я.

Мы уже выходили из квартиры, когда позвонил Франческо: он просил меня сохранять спокойствие. Уверенный тон его голоса наводил на мысль, будто между ним и этими самолетами есть какая-то таинственная связь, которую я даже представить не смела. Его попытки ободрить не успокоили, а встревожили меня.

* * *
Ночь не принесла мне сна. Одежда пропиталась затхлым запахом подвала, превращенного в бомбоубежище. Бомбардировки так и не случилось. Однако военные сводки становились все тревожнее, а налеты на другие города теперь происходили ежедневно, и даже римляне уже не надеялись избежать этой участи. В убежище мы сидели на грубых деревянных скамьях, отец держал меня под руку. Рядом с женщинами клевали носами дети, пытавшиеся воспринимать ночное приключение как игру. Их глаза, устремленные на моего слепого отца, выражали смесь страха и любопытства. Мужчины ходили между внешней дверью и убежищем, принося нам обрывочные успокаивающие новости: «Они не прилетят… Они не решатся напасть на Рим…» Они все время использовали местоимения, чтобы не называть никого прямо: «Их нет», – объявляли они, вернувшись в убежище. Или: «Не стреляют». Так же когда-то Аида сказала: «Они недовольны».

Мне казалось, они говорят о друзьях Франческо, и значит, косвенно о нем и обо мне. Одна дрожащая синьора спросила, откуда у меня столько мужества. Сонные дети изо всех сил старались выглядеть невинными и беззащитными, чтобы Франческо не тронул их. Я видела других женщин, прижимающих к себе детей, – в растрепанных платьях, с потерянным, испуганным выражением лица. Мужчины пытались подбодрить их с помощью явной лжи: они не смотрели им в глаза, не держали их за руку, как делал Франческо, когда спрашивал: «Ты не оставишь меня, правда, скажи, что не оставишь?» Теперь я могла вынести что угодно, даже войну. Я прислонилась головой к шероховатой стене, пахнущей плесенью, и мне стоило лишь опустить веки, чтобы оказаться рядом с Франческо. «Тогда мы поженимся…» – сказал он. Мы будем спускаться в убежище вместе, думала я, и если бомбы начнут сотрясать стены, мы скажем друг другу: «Мужайся, я люблю тебя». Именно это хотел сказать мне Франческо своим звонком. Когда тревога закончилась, все начали нервно хихикать: «У них не хватит смелости прилететь в Рим», – говорили люди и с вызовом смотрели на меня. На моем лице сохранялось суровое выражение: я уже стала соучастницей Франческо. Он говорил: «Нет сомнений, что мы проиграем войну. И тогда мы будем довольны».

Лежа между холодными простынями, я все никак не могла согреться: передо мной стояли вопрошающие глаза детей, дрожащие от страха полные женщины. «Зачем ты это делаешь, Франческо?» – спрашивала я его и слышала гул самолетов. Дети пытались смеяться, но вдруг замолкали, бледнея. «Ты уверен, что это их спасет? И уверен ли ты, что они хотят быть спасенными?» Я спрашивала себя, имел ли он право так переворачивать жизни, жизни женщин, которые, возможно, мечтали лишь походить на мою мать. Он переворачивал и мою жизнь, и я принимала это; я принимала его условия, любые несчастья; я бы ходила каждый день в тюрьму, чтобы носить ему обед, стояла бы в очереди с горячим бульоном в котелке среди других женщин, как делала Аида. Я надеялась, он скажет, что я для него важнее всего, важнее даже этого разъедающего недовольства. Но вместо этого он сказал, что мы никогда не были довольны. Мне хотелось позвонить ему и начать умолять: «Поговори со мной, скажи, что в галерее Боргезе ты был доволен, счастлив». Но я не могла этого сделать: его мать спала, и он, наверное, тоже. Я думала, что его могут арестовать даже ночью; соседи казались такими слабыми, когда их вырвал из сна звук сирены. Я видела, как он, сонный, идет по мосту Сант-Анджело мимо белых статуй. По бокам – двое охранников в штатском. Они уводили его у меня. «Франческо…» – шептала я, измученная любовью и страхом.

* * *
Встречи с Франческо стали тревожными и мучительными. Если вначале мы старались представить впереди череду свободных дней, то теперь в первую очередь обсуждали, что будем делать, если Франческо арестуют. Он боялся, что, видясь с ним ежедневно, я подставляю себя под удар. «Прости меня, – говорил он, целуя мои руки. – Я не могу не видеть тебя».

В такие моменты я еще находила радость в любви: мне хотелось, чтобы ко мне пришли и арестовали, увели меня в тюрьму, пытали, а я бы сумела не назвать его имя. «Я не боюсь», – говорила я ему. Этот гнетущий страх лишь придавал нашим встречам особую остроту. Каждый вечер мы расставались в муках, боясь не увидеться завтра, но, едва разойдясь, возвращались, чтобы, бормоча путаные, бессвязные слова, попрощаться еще раз. Потом он резко отрывался от меня, и тьма поглощала его бесценную тень.

Теперь я жила в постоянном нервном напряжении. А внешне все казалось прежним. Это меня пугало, я не могла нормально дышать, я бы предпочла, чтобы угроза была явной – так с ней было бы легче бороться.

– Объясни мне, – говорила я Франческо. – Расскажи, как все прошло.

– Меня вызвали вместе с другом: его задержали, а мне просто вынесли предупреждение.

– И что потом?

– Ничего: если продолжу и меня раскроют, то арестуют.

– А ты?

Он нежно смотрел на меня, брал мою руку, долго целовал ее, не отвечая.

– Ты продолжишь, да? – настаивала я.

– Как я могу не продолжить? Я перестану быть собой, мне придется изменить направление своей жизни, все свои мысли. Ты бы меня не узнала, может быть, даже разлюбила бы.

«Как я могу не продолжить?» – сказала и я Фульвии. Несколько дней я сопротивлялась искушению поговорить с ней, но больше стало невозможно лгать, скрывать дрожь в голосе, говоря с ней по телефону. «Что с тобой?» – все время спрашивала она. Видя мое упрямое молчание, она заподозрила, что Франческо разлюбил меня, и это решило все. Мы закрылись в игровой комнате, и я рассказала ей. Фульвия положила руку на мое колено, слушала серьезно. Наконец робко спросила, собираюсь ли я продолжать видеться с Франческо.

– Как я могу не продолжать? – ответила я и огляделась: знакомая комната, старая мебель. – Помнишь день, когда Аида сообщила, что Антонио арестовали? Магдалена тогда вырвала кукле глаза.

Мне казалось, что с тех пор все и продолжается. Потом Фульвия спросила о деятельности Франческо, но я ничего не знала: он говорил о собраниях, речах перед студентами, напечатанных листовках…

– Как Антонио! – воскликнула она.

– Да, – ответила я, понимая, что за столько лет ничего не изменилось. – Они недовольны, – повторила я.

Их недовольство достигало нас, угнетало; мне хотелось бунтовать, кричать. Я сказала:

– Как можно смириться с тем, чтобы не быть довольным, не быть счастливым? Лучше пойти в тюрьму, лучше броситься в реку.

Как только я произнесла это, меня накрыл ледяной страх. Мне вспомнились меланхоличные слова тети Виоланты и гордые реплики Бабушки, которые, советуя мне побыстрее смириться, отражали один и тот же горький опыт. Бабушка и тетя Виоланта говорили со мной строго: обе любили меня и потому не хотели, чтобы я привыкала к счастью. Даже моя мать иногда отрывала меня в детстве от окна, где я предавалась мечтам. А Бабушка убрала фисгармонию на чердак.

Я вырвалась из клубка этих мыслей, укрывшись в воспоминаниях о Франческо: мы должны бороться вместе, чтобы защитить мир нашей любви. Я никогда не смирюсь с тем, чтобы быть недовольной им, и не опущусь до этой мелочной грязи, которая нарушает порядок в комнате наших детских игр. «Мы поженимся», – объявила я Фульвии.

Мы с Франческо часто говорили об этом. Свободно рассуждая о будущем, мы словно проверяли его надежность и нерушимость. Так постепенно, наша история победила: опасность стала солью наших дней, а тяжкая работа по дому и в офисе, которую я раньше переносила легко, теперь казалась жестоким бременем. Я больше не училась, забросила дом: слепота отца казалась мне символом некой общей слепоты, в которой прошла его жизнь. Я упрекала его в том, что он никогда не боролся, а спокойно спал, полагаясь на государство и пенсию.

Франческо дал мне несколько книг, которые я хранила среди белья. Я читала их по ночам, а потом прятала, но дом, стены, мебель – все, казалось, выдавало их присутствие. Теперь и я была виновна – одного этого чтения хватило бы, чтобы доказать мою связь с Франческо. Я спешила выйти за него замуж, чтобы углубить эту связь. Он смотрел на меня с восхищением, с нежной благодарностью в глазах: я сама восхищалась собой, видя свое отражение в нем. О, это были прекрасные дни. «Я хочу, чтобы мы поженились как можно скорее, – сказал Франческо. – Я поговорю с твоим отцом».

* * *
Робея, я открыла Франческо дверь. До этого момента я всегда представала перед ним сама, одна, со своей историей. Я рассказывала ему об абруццкой мебели, которая давила на наш дом и мое детство; о кошмаре, которым было для меня ее присутствие. Я боялась, что, увидев ее, он найдет ее обычной, безобидной, и решит, что у меня буйная фантазия, хотя я говорила правду. Действительно, войдя, он сразу с интересом осмотрел большой шкаф, который сосед считал ценным – тот самый черный шкаф, что нависал над моей детской кроватью и в котором, как мне казалось, жил призрак Николы, потому что по ночам шкаф скрипел.

Франческо огляделся, возможно, отмечая, что мы семья скромного достатка: его дом, как я позже увидела, был другим. Его отец был судьей: повсюду стояли книги, даже в прихожей. У нас же в прихожей были весы, на которых отец взвешивал муку, привезенную из деревни.

Я предупредила отца накануне. Он на мгновение заколебался, даже как будто не обрадовался: Франческо не соответствовал образу, который он, назло мне, себе создал. Но потом мы обнялись. Утром отец побрился, надел темный костюм и спросил, какой галстук я ему подала. Я купила цветы и, собираясь угостить Франческо кофе, достала из серванта изящные чашки, которыми мы никогда не пользовались.

Я оставила их наедине. Когда я вернулась с кофе, они уже достигли главной цели встречи: Франческо рассказал о своей семье и о себе, сказал, что мы хотим пожениться через месяц, и узнал, что у меня нет приданого, кроме того, которое пришлет Бабушка из Абруццо, и участка земли после ее смерти. Когда я вошла, отец как раз говорил об этом участке, и мне показалось, что они торгуются, как при продаже скота. Легко, по-мужски они выполнили эту жестокую обязанность, о которой словно стыдились говорить при мне. Я больше не испытывала любви к Франческо, а только желание взбунтоваться и убежать. На самом деле, он не возражал и даже сказал, что эти подробности его не интересуют. Отец добавил, что я хорошая хозяйка и хорошо зарабатываю. Франческо рассмеялся. Я ненавидела их. С раздражением налила им кофе. Уходя, Франческо сказал: «Он хороший человек», – и я закрыла за ним дверь, как за чужим.

Я надеялась, что хотя бы в преддверии свадьбы испытаю прилив счастья, но вместо этого меня словно зажало между спицами неудержимо вращающегося колеса. Со того дня, как Франческо поговорил с отцом, и до самой свадьбы мы только и делали, что гонялись друг за другом. Надо было решать проблемы, которые вроде бы были как-то связаны с нашей любовью, но на деле лишь отвлекали от нее. Привыкшая к одиночеству и тайным встречам, я чувствовала растерянность: мне казалось, мы совершаем ошибку, впуская столько людей и вещей в нашу ревниво оберегаемую близость. Я высказывала свои опасения Франческо, а он улыбался, думая, что я шучу. Потом он целовал меня, и я переставала бояться, что мы, возможно, совершаем ошибку.

Мы были бедны, поэтому приготовлений было немного. Но дом находился в Париоли[22], в элегантном здании, которое поначалу пугало меня. Вернее, меня пугал консьерж, почтительно приветствовавший «профессора» и – это читалось в брошенном на меня взгляде – явно не одобрявший его выбор.

Я страдала от этих оценок и боялась, что не нравлюсь Франческо. В те дни он смотрел на меня реже, потому что был очень занят: когда он не смотрел на меня, я переставала верить, что красива. Я купила несколько платьев, но поскольку советы мне давала Фульвия, Франческо боялся, что они будут эксцентричными или кричащими: в те дни Фульвия и Франческо узнали друг друга лучше и старались подружиться, но не смогли даже перейти на «ты».

Между тем страх, который сначала, как нам казалось, лишь чуть поблек, постепенно исчез совсем. Невозможно было представить, что кого-то станут преследовать за честные приготовления к свадьбе. В те дни Франческо не смог бы отрицать, что доволен и счастлив; иногда мне даже казалось, что он преувеличил опасность, в которой находился, и это сделало его мне еще милее, усилив мое желание быть рядом и защищать его. А с тех пор как мы посетили новый дом, исчез и страх потерять так любимую нами уединенность: оставалось всего несколько недель, а потом вся жизнь будет, как на Палатине и на вилле Боргезе.

Я хотела подойти к свадьбе через череду идиллических дней: уже наступила весна, город, река, цвет неба преображались, и я мечтала наслаждаться всем этим с любимым. Каждый день я придумывала романтический маршрут на завтра, но завтра у нас не было времени. Однажды вечером мы вернулись в парк Боргезе: деревья только начинали покрываться молодой листвой, солнце садилось поздно, дни становились длиннее, и найти тень было невозможно. Мы поспешно целовались, боясь, что нас увидят. Я надеялась провести нежный вечер, как раньше, даже думала, что теперь должно быть еще прекраснее, ведь мы больше не испытывали ни страха, ни чувства вины. Но прежнего пыла не было: мне казалось, что поцелуи украдкой больше не удовлетворяют нас, жаждущих полной свободы, которая ждала впереди.

– Послушай, – сказала я Франческо. – Я хочу постоянно возвращаться на виллу Боргезе целоваться. Даже после свадьбы, – уточнила я. – Не хочу терять эту милую привычку.

Весенний вечер был полон нежной прелести.

– Давай мы всегда будем ходить на Джаниколо, на Палатин…

Вдруг я вцепилась в его руку:

– Франческо, мне страшно. Ни одна из этих пар, что проходит мимо, не жената.

– Да нет, – сказал он, – Конечно, они женаты.

– Нет, – настаивала я в ужасе. – Нет, я уверена. Давай их спросим.

Он ласково рассмеялся. В последнее время я редко слышала его смех. Внезапный страх заставил меня прижаться меня к нему.

– Мне страшно, – повторяла я. – Женатые не ходят на виллу Боргезе. Они приходят по воскресеньям с детьми. Нет, Франческо, правда? Ты клянешься, что так не будет? Мы будем гулять вместе, да?

– Да, – уверял он, нежно смотря на меня с серьезным выражением лица. – Да, клянусь.

Он сказал именно так, а значит, я должна была ему верить. Мы медленно пошли назад, под руку. Я рассказывала ему об улице Паоло Эмилио, о убогости супружеского быта, о тяжелой и тоскливой жизни, которую, как я видела, вели женщины. В первые годы молодые жены нетерпеливо ждали воскресенья, надеясь найти в муже прежнего пылкого влюбленного, а потом переставали ждать и учились печь по воскресеньям хороший пирог. С тревогой я перебирала в голове воспоминания, ища хотя бы одну пару, которая бы уцелела.

– Никто, – говорила я в страхе. – Боже мой, никто. Если они выходили вместе, то только в кино. Мы с Фульвией видели, как они зевают в антрактах.

– Разве такое возможно между нами? – говорил Франческо.

Он начинал рассуждать о моей фантазии, моем характере, и я успокаивалась: мне так нравилось слушать, как он говорит обо мне. В аромате этого вечера я снова чувствовала себя легкой, счастливой. Мы улыбались, не зная, что выходим из этого парка счастливыми в последний раз.

* * *
В те дни Франческо познакомил меня со своими друзьями, которые, как и он, были недовольны.

Он радовался, что они мне понравились, и сразу понял, что я нравлюсь им. Я вела приятные беседы, говорила умные вещи; но это была уже не прежняя Алессандра, а Алессандра, играющая роль женщины, любимой Франческо: мне нравилось, что он любил необычную женщину. Альберто и Томазо слушали меня заинтересованно, с любопытством. Альберто был философом, ему уже исполнилось сорок. Он больше не преподавал: писал книги, которые запрещалось публиковать и которые ходили в машинописных копиях среди друзей. Томазо служил журналистом: он не был доволен, но казался таковым. Это его работа, говорил он; но я поняла, что это его характер. Томазо было двадцать семь, и он в шутку называл Франческо «начальником». Сначала оба сомневались, стоит ли «отдавать» мне своего друга Франческо; особенно Альберто. Но вскоре они сами начали словно предлагать мне его и смотрели на меня с симпатией. Я чувствовала, как сильно Франческо любит меня: когда мы уходили одни, он брал меня под руку. Мы оба были высокими и хорошо смотрелись вместе. Однако наша походка стала слишком уверенной.

* * *
Знакомство с его матерью прошло сложнее. Я предпочла бы предстать перед ней, зайдя в дом вместе с Франческо, но он по телефону сказал: «Мы ждем тебя», и я не посмела возразить.

Был прекрасный день: желтое небо отражалось в серой глади реки. Одурманенная весной, я пришла немного растерянная: волосы в беспорядке, лицо задумчивое. Такое случалось и с моей матерью: она впадала в прострацию именно тогда, когда ей хотелось произвести наилучшее впечатление. Меня сразу смутил просторный холл с антикварной мебелью и красными портьерами: я невольно сравнивала его с нашим, где главное место занимали весы.

Мне очень не хватало поддержки Франческо, который впервые принадлежал не только мне, но и был сыном пожилой дамы с тугой белой лентой вокруг шеи. Я испытывала странное чувство: не решалась оглядываться, стыдилась смотреть на вещи, среди которых он жил, они вызывали во мне глубокую тоску. Его мать наблюдала за мной: она не одобряла наш брак, потому что я была бедна и вынуждена работать. Однако она не показывала своего недовольства и даже была вежлива: лишь между делом спросила, хорошо ли я печатаю, и Франческо поспешил уточнить, что я работаю секретарем у директора. Это было правдой, но он сказал это, потому что стыдился меня. Раньше он всегда подчеркивал, как ценит мою работу, даже рассказывал Альберто и Томазо, что я еще и учусь в университете. Его мать высказала сожаление, что не может помочь сыну, чтобы я могла оставить работу.

– Почему, синьора? – возразила я. – Это было бы неправильно. Даже если бы Франческо был очень богат, я все равно хотела бы работать, вносить свой вклад. Неприятно чувствовать себя обузой. Моя мать тоже работала: каждый день ходила давать уроки фортепиано.

Воцарилась ледяная тишина, и я поняла, что совершила ошибку. Тем временем вошла горничная с подносом чая; на нем стояли изящные чашки. «И они тоже достали лучший сервиз», – подумала я. Но этого было недостаточно, чтобы заставить меня стыдиться матери.

С притворной беззаботностью я помогла горничной подать чай: Франческо был доволен, и синьора, казалось, тоже оценила мой жест, хотя с этим справилась бы любая девушка, тогда как не каждая смогла бы работать на моей должности в офисе. Разговор зашел о приготовлениях к свадьбе, и я начала чувствовать себя более уверенно, разглядывала фотографии в рамках. Синьора Минелли не одобряла выбранный нами дом, хотя в те времена найти жилье было трудно. Слишком мал, считала она:

– Нужно думать о будущем: вы женитесь, чтобы иметь детей…

– О нет, синьора, – перебила я, желая ее успокоить, – мы женимся не для этого. Мы женимся, чтобы всегда быть вместе.

Мои слова снова повисли в тягостном молчании. Франческо обнял меня за плечи. Его мать кисло улыбнулась, наливая себе еще чаю. Она бросила короткий взгляд на сына и сказала:

– Она очень мила в своей наивности.

Мне хотелось возразить, объяснить, что я не наивна и никогда не была такой: но Франческо, сжав мне руку, дал знак молчать. Чтобы разрядить обстановку, он заговорил о другом, а я почувствовала, что попала в ловушку. Они обсуждали родственников и друзей, которым нужно разослать приглашения, решали, стоит ли звать на скромную свадьбу синьору Спаццавентро, учитывая ее возможную реакцию. Я призналась, что в Риме у меня нет родни: я не думала, что тетя София приедет из Абруццо, чтобы побывать на моей свадьбе. Я сказала, что у меня есть лишь одна подруга с улицы Паоло Эмилио. В итоге решили все-таки пригласить синьору Спаццавентро. Я погрузилась в тоску: мне казалось, все эти хлопоты и сама церемония не имеют ничего общего с нашими разговорами на вилле Боргезе и на Джаниколо.

– А куда вы отправитесь в свадебное путешествие? – спросила синьора Минелли, когда мы уже прощались. Франческо держал меня под руку, и я чувствовала себя сильной:

– Простите, синьора, – вежливо сказала я, краснея, – это наш секрет.

Франческо, однако, не обрадовался моему ответу. Когда мы вышли на улицу, я попыталась объяснить, что не хотела раскрывать место, где мы проведем первые дни, чтобы хотя бы еще ненадолго сохранить атмосферу наших тайных встреч. В тени платанов на набережной он притянул меня к себе:

– Да, конечно, – сказал он, – мне нравится эта твоя причуда.

Я горячо уверяла, что это не причуда:

– Фульвия понимает, – говорила я, – она прекрасно понимает.

– Да, конечно, – кивал он, надеясь успокоить меня, потому что хотел поцеловать.

С тех пор как была назначена дата свадьбы, он часто обнимал меня за талию и внезапно целовал, будто сознавая свое право. И чем увереннее он становился, тем больше я терялась. В последнее время я думала только о нашей первой ночи и не могла отвлечься от сладкого и тревожного ожидания. Мысль о ней, ее мельчайшие детали занимали меня, даже когда я отвечала на звонки в офисе, печатала, стенографировала письма инженера Мантовани. Даже примерка заказанного мною голубого халатика вызывала у меня смятение. Голубого – в память о платье матери. Я засыпала, представляя, как Франческо развязывает пояс халатика. В моем воображении словно крутился нескончаемый фильм, и притягивала меня не столько страсть, сколько религиозный смысл обряда, который мы совершали, объединяясь. Я терялась в мечтах, думая о словах, которые он скажет: как и в церкви, меня снова переполнял поток любовных речей; я представляла его жесты и опускала веки. Я воображала, как вхожу в нашу спальню и с грацией предстаю перед ним: это была комната, непохожая на все, что я знала, – просторная, элегантная, укутанная мягкими шторами, с пушистым ковром. Свет приглушен, в углу благоухали высокие цветы, туберозы. В жизни я никогда не видела такой комнаты, но представляла, что так выглядят спальни на вилле Пирс.

Однажды мы остались одни в новой квартире: грузчики ушли, расставив в спальне полированную мебель – подарок синьоры Минелли. Когда дверь закрылась, мы оказались с Франческо лицом к лицу по разные стороны большой кровати. Новая, безупречная мебель будто еще стояла в витрине магазина. Матрас был ослепительно, вызывающе белым.

Целуя, Франческо уложил меня поперек матраса и лег рядом. Его лицо, когда он лежал, казалось другим – новым, незнакомым; я гладила его, стараясь привыкнуть. Мы никогда еще не лежали так близко: он целовал меня, и я больше не видела его лица. Со двора доносились голоса играющих детей.

– Мы одни, – шептал Франческо, – ты хочешь? – и начал расстегивать мою блузку.

Я вырвалась и вскочила: он последовал за мной, говоря, чтобы я не боялась.

– Я не боюсь, – отвечала я, – но прямо здесь? Здесь?

Я оглядывала холодную комнату, белый матрас, свисающий с потолка провод.

– Здесь? – повторяла я, а в голове уже представляла себя в голубом халатике.

«Нет, конечно, в первую ночь ничего не будет, – думала я. – Будет и без того непросто оказаться в отеле с ним наедине».

Он поправил волосы, сказал:

– Прости. Я очень люблю тебя. Пойдем отсюда.

* * *
Мы поженились в романтичной церквушке Сант-Онофрио у подножия Джаниколо. Я выбрала ее в память о нашей первой прогулке и потому что моя мать часто мне о ней рассказывала. По вечерам она спускалась с Харви от виллы Пирс, они медленно шли вниз с холма, затем заходили в эту церковь отдохнуть. Когда мы впервые пришли туда с Франческо, нам казалось, что мы входим в место, священное дважды.

– Они тоже будут здесь, – сказала я, скользя взглядом по скамьям.

Накануне свадьбы Франческо проводил меня до дверей дома, как в первые дни знакомства. Приехала тетя София, она спала на раскладушке, так что у нас не было ни минуты свободы наедине. Теперь мы были просто партнерами, жаждущими выгодной сделки: звонили друг другу лишь для кратких уточнений, часами сидели в серых коридорах загса. Дома меня ждали Фульвия и тетя София: они с восхищением разглядывали постельное белье, присланное Бабушкой из Абруццо, отец же «разглядывал» руками. Одну простыню, очень красивую, развернули.

– Что вы делаете? – сказала я. – Перестаньте!

Потом извинилась:

– Я очень нервничаю.

Но добавила:

– Сложите все обратно.

И ушла с Фульвией в свою комнату.

Фульвия была очень добра в тот вечер. Это был ужасный вечер, самый трудный в моей жизни, труднее, чем когда пришли полицейские с маминой сумочкой.

Закрыв дверь, Фульвия посмотрела на меня с нежностью.

– Санди, – позвала она.

Я ходила взад-вперед, затем обняла ее, положив голову на плечо. Она робко сказала:

– Я принесла тебе подарок.

Это был дорогой подарок, и я догадывалась, что не обошлось без помощи инженера Мантовани.

– Спасибо, – сказала я и заплакала.

Фульвия гладила меня: никогда до и после этого дня она не была так ласкова.

– Мужайся, – говорила она, а затем спросила: – Ты ведь его очень любишь?

– Да, – ответила я, – именно поэтому.

Мы смотрели на открытый чемодан, готовый к завтрашнему отъезду. Виднелся мой аккуратно сложенный голубой халатик. У меня никогда не было шелкового ночного белья, и Фульвия знала это. Мы сидели на сундуке, в комнате царил беспорядок: разбросанная обувь, порванные письма, выцветшие чехлы.

– Сколько лет… – сказала Фульвия. Между мной и ею, между мной и этими сундуками, и этой старой швейной машинкой, о которую я в детстве уколола палец, была глубокая связь. Я думала, что должна оставить все, что до сих пор наполняло мою жизнь.

– Мне страшно, – вдруг сказала я, глядя Фульвии в глаза. – Я боюсь, что не буду довольна, не буду счастлива. Понимаешь? – добавила я взволнованно, испуганно. – В эту секунду я его больше не люблю, я даже не помню, как он выглядит.

Фульвия взглянула на меня с такой жалостью, что мне стало не по себе.

– Успокойся, – сказала она, – сегодня так, завтра будет хуже…

– Хуже?!

– Да, возможно, – и положила тапочки сверху на голубой халатик. – Это пройдет, и потом ты будешь очень счастлива.

* * *
Во время церемонии я думала о словах Фульвии и ждала, когда же вернется радость, но она не возвращалась: происходящее меня нисколько не трогало – мне казалось, будто я присутствую на пасхальной или рождественской службе. Церковь выглядела прекрасно, Фульвия любезно украсила ее цветами. Они с Лидией растрогано плакали, видя меня у алтаря: у них покраснели глаза, они громко сморкались. Синьора Минелли оборачивалась на них, даже Франческо оглянулся, не разжимая скрещенных на темном костюме рук. Они осуждали их, не понимая, конечно, что те думают о Дарио, об инженере Мантовани, о капитане, что они растроганы, как и всякая женщина, когда другая выходит замуж.

На мне было короткое белое платье, которое я потом носила все лето, а в волосах – кружевная фата бабушки Эдит. Когда я упомянула о ней, Франческо сначала сделал вид, что оценил мой романтичный порыв, но потом сказал: «Разве это не слишком театрально?» Меня это задело: я не понимала, какие у него представления о театре и, главное, обо мне. Однако утром, когда я шла к алтарю под руку с отцом, Франческо впервые прошептал: «Ты такая красивая», – и смущенно протянул мне букет гардений.

Из всей церемонии только эти гардении тронули меня, да еще пение птиц, доносившееся с тихой площади неподалеку и сливавшееся со звуками фисгармонии. Я взяла их с собой в поезд. Выходя из дома, я обернулась и воскликнула: «Гардении!» Все целовали меня, тетя София сказала: «Мне нравится твой муж», – и перевела взгляд с него на меня, словно пытаясь сравнить. Отец переезжал в Абруццо и должен был уехать через несколько дней вместе с ней. Он позвал меня попрощаться наедине в его комнате.

– Ну что, Алессандра? – сказал он. – Все кончено.

Он взял меня за руку, и я снова почувствовала сухое тепло его кожи. На пальце он по-прежнему носил золотое кольцо в форме змеи: я вспомнила, как его рука тянулась к руке матери, и подумала о Франческо, который ждал меня за дверью.

– Ты счастлива?

– Да, – сказала я, но это была неправда: мне просто хотелось поскорее уйти.

– Слава богу. Я боялся, тебе будет трудно быть счастливой… Ты понимаешь, о чем я.

Впервые за двадцать два года мы с отцом говорили по душам.

– Мне нравится твой муж, – повторил он слова тети Софии, и меня охватил смутный страх. – Надеюсь, вы скоро приедете в Абруццо: я хочу, чтобы Франческо познакомился с Бабушкой.

– Конечно. Или ты приедешь к нам.

– Нет, спасибо, – твердо ответил он. Затем повторил: – Все кончено.

Франческо торопил, и мы весело, бодро вышли из дома.

– Прощай, – кричала Фульвия с лестничной площадки.

– Прощай, – отвечала я, махая рукой в пустоту.

Пока мы спускались, соседи открывали двери и одобрительно улыбались, как и консьерж у подъезда. Девушка с третьего этажа бросила нам веточку герани со своего подоконника.

* * *
Наша ошибка была в том, что мы слишком ждали этого путешествия: неделями, месяцами представляли его, а оно пролетело мгновенно, шаг за шагом, минута за минутой.

Мы отказались от поездки на Капри и в Неаполь из-за бомбежек и выбрали Флоренцию, и я была рада, что мы поехали в город с красивой рекой. По приезде Франческо рассердился на носильщика: впервые я слышала, как он повышает голос. Он был прав, и я сама заразилась его раздражением. Затем, едва мы заселились в отель, возникли разногласия из-за того, что нам не дали номер с видом на Арно. Это я просила такой, и Франческо заранее написал в администрацию, поэтому он имел полное право злиться. Он спорил с портье, с управляющим, не понимая, как мне неловко наблюдать эту перепалку.

– Я четко написал: номер с видом на Арно, – повторял он.

Ему возражали. Я стояла одна у чемоданов, с гардениями в руках. В конце концов нам дали нужный номер; закрыв дверь, мы сразу подошли к окну.

– О! – победно воскликнул он, но все еще был слишком зол, чтобы насладиться видом.

Да, ошибка была именно в чрезмерных ожиданиях. Может, нам стоило просто пережить этот день. Мы даже не поужинали: я сама сказала: «Я не голодна», потому что единственное, чего я хотела – это чтобы дурное настроение и ледяной дискомфорт исчезли. Я все ждала, когда почувствую себя счастливой: заставляла себя улыбаться и пыталась сосредоточиться на сладостной новизне пребывания наедине с Франческо. «Помоги мне, – умоляла я его мысленно. – Помоги мне, поговори со мной». Мне нужно было услышать, как он говорит обо мне, о себе, о нашей любви, чтобы снова сфокусировать свое внимание на нас двоих. Я не могла отделаться от мысли, что он чувствует то же самое и целует меня сейчас лишь потому, что «обязан». Лучше бы мы вышли и прогулялись вдоль Арно, доверившись ритму наших шагов. Вместо этого мы остались в номере, притворяясь, что не можем устоять перед желанием. Я не могла выкинуть из головы надменное лицо носильщика, грубость управляющего. Глядя на скомканный голубой халатик на полу, думала о Фульвии. На белой стене виднелись следы двух комаров, размазанных предыдущими постояльцами.

* * *
Потом Франческо уснул. Тишина была тягостной, а тиканье будильника, подаренного Фульвией, бесконечно отмеряло время. Плечи Франческо были обнажены, и я холодно разглядывала его незнакомую кожу. На плечах я насчитала семь родинок, расположенных, как Большая Медведица. Его затылок казался гладким, нежным, манящим. «Помоги мне, – звала я мысленно. – Проснись, обними меня, поговори со мной». Ответом мне было лишь ровное дыхание, усугубляющее тишину и одиночество.

Все было не так, как я представляла: я думала, он будет целовать мои руки, едва касаясь взглядом, и постепенно благодаря нежным словам я приму смелость его движений. Но он не говорил ничего – видимо, полагал, что в такие моменты сами движения становятся любовью. Нет: он был на одиннадцать лет старше, но я была женщиной и знала, что любовь – это взгляды и слова, и они предваряют жесты, которые выражают совсем другие чувства. Он, обычно такой ласковый, стал резким, все его движения стали поспешны: куда бы я ни повернулась, я натыкалась на его руки. Я отстранялась, чтобы заглянуть ему в глаза, почувствовать себя живой и любимой, но его руки снова крепко обнимали меня, и я теряла его лицо. «Франческо, любимый, – шептала я мысленно. – Посмотри на меня». Я чувствовала, как все мое тело молит о внимании, но он, так часто понимавший меня без слов, теперь будто не слышал.

Честно признаюсь, близость с мужчиной не стала для меня неожиданностью; она не вызвала во мне смятения, как первый поцелуй Паоло. Тогда я не ожидала ни этого поцелуя, ни тревожной новизны, которую он в себе нес: ведь я не была в него влюблена, и мне и в голову не приходило представлять себе поцелуй. Но, любя Франческо, я уже проиграла в своих фантазиях каждый его жест и заранее приняла его. Меня удивило лишь, что после он не посмотрел на меня с любовью, не назвал «королевой», не встал передо мной на колени. Мы немного полежали рядом, он взял сигареты с тумбочки. У меня внутри застыла вся кровь, но я спокойно курила, глядя на белый потолок, на потертые шторы. «Дядя Родольфо, – звала я про себя, – приди помоги мне». Я вспоминала его глаза в тот день, когда мы завтракали в Сульмоне.

Мы курили и разговаривали, стараясь казаться непринужденными: он вспоминал детали дня, строил планы на завтра, даже упомянул спор с управляющим, демонстрируя мужское удовлетворение достигнутой победой.

Гардении, стоявшие у кровати, источали пронзительный аромат: с тех пор, стоит мне почуять этот запах, я снова переживаю ту ночь. Глядя на них, я корила себя за неблагодарность, за то, что забыла значение этого подарка. Я представляла, как Франческо заходит в магазин, указывает на гардении: мне льстило, что, думая обо мне, он выбрал именно эти цветы – гладкие, нежные, душистые.

– Франческо, – сказала я, – твои цветы разговаривали со мной весь день. Они говорят и сейчас, утешая меня. Спасибо тебе: для меня очень важны знаки твоей любви.

Он сначала промолчал.

– Знаешь, – ответил он потом, – я должен сказать правду. Это Фульвия. Признаюсь, я бы не догадался: может, это мой недостаток, а может, мужчины просто не думают о таких вещах. Фульвия позвонила мне и тактично спросила, купил ли я уже цветы. Я сказал, что не знал, какие выбрать, какие тебе понравятся. Тогда она предложила помочь. Дала адрес флориста, сказала, что я должен зайти забрать уже готовый букет. Она была очень заботлива. Раньше она мне не нравилась, но теперь я понял, как сильно она тебя любит. Она умоляла не говорить тебе! Но я решил быть честным, чтобы ты еще больше ценила ее. Завтра, – добавил он, – отправим ей открытку.

Это была она. И ведь она еще одобрительно улыбнулась, когда я показала ей гардении: «Смотри, какая тонкая мысль пришла Франческо». «Ах!» – воскликнула она радостно. После церемонии она обняла меня: «Ты уезжаешь… уезжаешь… – шептала, расстроенная, потом крикнула: – Прощай!» – и улыбнулась сквозь слезы, высунувшись в лестничный пролет. Она осталась у нас дома, чтобы помочь моему отцу собрать чемодан, чтобы убрать бокалы из-под шампанского.

– Да, – сказала я, – красивую открытку с видом на Арно.

– Что с тобой, Сандра? – спросил Франческо, удивленный моим тоном.

– Ничего, что со мной может быть?

Во мне не осталось ничего, кроме горечи.

Я долго не могла уснуть: иногда Франческо шевелил рукой, и я отодвигалась. Когда за закрытыми ставнями уже начал брезжить рассвет, я наконец заснула, измученная тоской. Меня вновь разбудили руки Франческо – во тьме, куда уже просачивался солнечный свет. Я больше не злилась на него, как до своего короткого сна. Он обнял меня, и мы говорили, глядя в пустоту; говорили о делах, о планах, но не о нас, говорили не чтобы узнать друг друга, а чтобы избежать этого. В наш закрытый круг вошли чужие: синьора Спаццавентро прислала дорогой подарок и сказала свекрови, что я мила, но слишком худа. Франческо согласился, что мне стоит поправиться, и пообещал следить за этим. Стыдливо, я натянула одеяло до плеч.

Потом он встал, открыл окно, объявил, что день прекрасен и мы можем погулять. Затем сказал: «Извини, дорогая», – и, небрежным жестом поправив волосы, ушел в ванную, оставив меня одну. Я слышала, как набирается вода, как скребет зубная щетка. «Он чистит зубы, – думала я. – Я не знаю, как выглядит Франческо, когда чистит зубы». Стена казалась стеклянной, и мы могли видеть действия друг друга, хотя оба искусно притворялись, что одни. Он шумно залез в ванну, принялся энергично намыливаться. «Не может быть, чтобы он так делал каждое утро: он утрирует, чтобы скрыть смущение. Да, он старается, потому что знает – я слушаю». Он яростно терся, хлопал себя по плечам, напевал. Он был так застенчив в своей показной развязности, что меня внезапно охватила неудержимая нежность. Я бы могла помочь ему преодолеть трудное начало нашей совместной жизни, если бы сама не была так растеряна.

Я закурила: пепельницы на тумбочке не было, неубранная кровать вызывала острое чувство неловкости. Я закрыла глаза, пытаясь снова заснуть и избежать этого трудного дня. Но простыни хранили уже не только мой запах: шевелясь, я чувствовала аромат брильянтина Франческо с оттенком лаванды – тот самый, что был с ним со дня нашей встречи, что я ощущала, когда он приближался, целовал меня, – запах нашей любовной истории. Но сейчас я была так потрясена, ощущая его в своей постели, что он казался мне совершенно чужим. Этот запах будил горькие, навевающие чувство вины воспоминания; он был связан с беспорядком, в котором оказались мое тело и волосы, с плеском воды в ванной, с уверенно напевающим мужским голосом, с серым пальто на вешалке под черной шляпой – пальто, которое больше не было старым серым пальто Франческо, в котором он приходил на свидания, а стало пальто мужчины, раздевшегося, чтобы лечь с женщиной. Я чувствовала себя одинокой, помятой, испорченной, хотя это было первое утро после свадьбы. Я не думала, что и сегодня придется совершать обычные действия, – мне казалось, все должно было произойти по волшебству.

– Франческо! – позвала я потерянно.

Он появился через мгновение: на нем был полосатый, довольно поношенный халат, а на шее полотенце, которым он вытирал щеки, еще кое-где забрызганные мылом.

– Прости, дорогая, – ласково сказал он. – Что случилось?

И продолжил вытирать лицо.

Я позвала его импульсивно, громким криком. Мне нравилось, что на нем старый халат – наверняка тот самый, в котором он подходил к телефону, чтобы ответить на мой звонок; карман оттянулся от тяжести сигарет. Будь на нем новый халат, я бы, наверное, оскорбила его: «Лицемер, лжец», – сказала бы я. Я надеялась, он не заметит вычурности моего голубого шелкового халатика; я решила больше не надевать его, а носить обычную рубашку, как в Абруццо. И все же именно его старый халат, его стоптанные тапочки вызывали во мне неудержимое желание заплакать. Мне казалось, что сплести воедино две мимолетные жизни, тщательно подготовленные для приятной и быстрой встречи, легко: если бы постель была аккуратно заправлена, убогая гостиничная комната превратилась в роскошно обставленную, все вокруг говорило бы о достатке, о равнодушии к повседневным тревогам, и мы сами выглядели бы как воплощение наших эстетических идеалов – возможно, тогда я чувствовала бы себя беззаботно и счастливо. «Франческо, – сказала бы я с той умелой интонацией, которая заставляет мужчин оборачиваться, как при звуках шарманки, – Франческо, пожалуйста, закажи завтрак». У меня был бы отменный аппетит, избалованный аппетит богатых. Но сплести воедино жизни двух людей бедных, привыкших бороться в одиночку и связанных глубокой любовью, было трудно. «Спрячь мой голубой халатик, Франческо, спрячь его сейчас же. Не будем притворяться теми, кем мы не являемся. Примем себя такими, как есть – в беспорядке этой постели, с моими растрепанными волосами, твоими старыми тапками. Иди сюда, – звала я его в отчаянии. – Давай переживем это трудное утро вместе».

Он сказал:

– Извини, любовь моя, сейчас я освобожу ванную.

Он продолжал вытираться, редкие волосы торчком стояли на его висках. Я отвернулась и заплакала. Я уткнулась лицом в подушку, вдыхая запах прошедшей ночи, этот запах мужского сна, который сегодня узнала впервые. И горчайшей основой этого отчаяния была моя великая любовь к Франческо: я хотела, чтобы он был свободен от оков постели, от этих простыней, чтобы мы соединились ангельски, мистически, невинно, избежав общих для всех земных тварей законов.

– Франческо… – шептала я. – Франческо…

В памяти всплывал сад Пирсов, огромные ливанские кедры, среди которых ходили лошади, Эмилия, прикрывающая лицо вуалью, чтобы пойти на встречу к возлюбленному. А я здесь, немытая, среди этих простыней.

– Нет, скажи, – настаивал он, крепко обнимая меня. – Я сделал что-то не так, я тебя ранил? Прошу, скажи. Когда? – спрашивал он с тревогой. – Вчера? Ночью? Сегодня утром? Ты должна сказать мне. Когда? Ты должна сказать все, все.

– Нет, – отвечала я сквозь рыдания. – Уверяю тебя, ты ничего не сделал.

– Не может быть, – настаивал он. – Дорогая, прости меня, что я сделал? Сандра, скажи…

Позже мы пошли гулять. Но между мной и счастьем все так же висел плотный туман. Я сама все разрушила, твердила я про себя. Это все моя вина.

«Да», – говорит он мне сейчас, и его голос звучит напряженно, с вызовом. И только когда речь заходит о той ночи, мне кажется, что он пытается оправдаться. Возможно, потому, что даже я, вспоминая ее, уже не могу писать спокойно, не могу сдерживать боль и ярость. «Да, – настаивает он, – вина была твоя. И ты страдала сильнее, признаю. Но, Алессандра, ты не представляешь, как трудно было пережить в реальности эти часы, которые месяцами проживались в мечтах. Как трудно соответствовать воображаемому, решиться на действия, которые в мыслях кажутся легкими, а в действительности обнажают свою грубую суть. Если бы я не любил тебя – а ты должна мне верить, я требую этого, – все было бы проще. С другой женщиной я бы мог вести себя холодно и сумел бы даже превзойти ее ожидания. Но ты была Алессандрой, и я любил тебя. Когда я увидел тебя в голубом халатике, меня охватило такое волнение, будто я стремительно перенесся в детство и снова испытал смятение восьмилетнего мальчика, влюбленного в девочку из соседнего дома. При встречах с ней я не мог вымолвить ни слова; она дразнила меня немым, тупицей, а я смотрел на нее с обожанием, пока она смеялась надо мной. О, ты была так прекрасна, двигалась с такой грацией, что все действия, которые мы должны были совершить, казались мне вульгарными перед лицом твоего очарования. К тому же я вовсе не желал тебя той ночью. Я сказал: „Пойдем ужинать“, потому что мне хотелось смотреть, как ты движешься в этом нежном свете, окружающем тебя, целовать твои руки… а может, и уйти пристыженным тем, что я мужчина. Но мысль о моей сладкой и жестокой обязанности, дикое мужское презрение к слабости заставили меня преодолеть собственные страхи. Я хотел, чтобы ты поняла это, но знал, ты не сможешь, ведь я был твоим первым мужчиной. Ошибка родилась из великой любви, которую я испытывал к тебе и которая заставляла меня оставаться почтительным. То, что случилось той ночью, должно было произойти сразу, как только мы осознали свои чувства, должно было произойти внезапно, опередив наши фантазии. Тогда, увидев тебя в голубом халатике, я был бы на шаг впереди образа в твоем воображении. Но мы совершили роковую ошибку, и я поспешил поскорее избавиться от мучительного обязательства не разочаровать тебя. С тех пор во мне поселилась обида на твою мать, которая не нашла в себе смелости принять прозу любви – привычку, упадок, конец. Будь она любовницей Харви, нам не было бы так больно: ты рассказывала бы о ней иначе, да и сама была бы другой. В мыслях я яростно обвинял ее в трусости, лицемерии, почти оскорблял. О Алессандра, это был мой спор с ней, мой способ открыть тебе правду о мужчинах. Я так любил тебя, мысленно называл „моя дорогая“, „моя королева“, и мне казалось кощунством позволять себе фамильярность. Я был измучен этой горькой борьбой и сомнениями, поэтому и уснул сразу: я не хотел знать твоих мыслей, знать, страдаешь ли ты. В этом моя вина. О Алессандра, тогда с тобой было очень трудно говорить: ты была робкой девушкой в первую брачную ночь. Но теперь ты женщина. Теперь ты можешь понять. Прости меня».

* * *
Я думала, что простила его сразу. Как только мы вышли на улицу, я вновь узнала его шаг – такой знакомый. Мне даже казалось, что смогу забыть все, даже гардении. Днем я отважилась приколоть одну из них к вороту черного платья. Я не знала, что эта мучительная ночь навсегда поселится во мне, коварно проникая в кровь, в каждую клетку, как злокачественная опухоль. Однако в те дни она так хорошо пряталась, что позволяла мне быть счастливой. Я была так счастлива, что отправила Фульвии две восторженные открытки с глупым текстом. Безделье и возможность полностью отдаваться любви сильно помогали нам. Мы пошли вместе в Уффици, и Франческо остановился перед одной картиной. «Выйди из зала, – улыбнулся он, – а потом вернись как будто на свидание, как в тот день в галерее Боргезе». Я вошла снова, но с таким драматичным, почти безумным выражением лица, что он рассмеялся. «Попробуй еще», – сказал он. Я сыграла пародию на саму себя. Мы смеялись. Целовались. Нас увидели два немецких туриста и тоже рассмеялись. Мы были настолько счастливы, что радовались даже их смеху. Мы ходили в траттории с живой музыкой, фотографировались вдоль Пьяццале-дей-Колли[23]. В общем, с юношеским азартом следовали всем традиционным маршрутам медового месяца. Ночью засыпали поздно, в объятиях друг друга.

* * *
В Рим мы вернулись в последний день моего отпуска: у нас не осталось ни гроша, и на вокзале нам пришлось самим нести чемоданы. Это было забавно, и Франческо восхищался моим легким нравом – забыв, пожалуй, что я привыкла к бедности. Я сказала, что могу получить зарплату на два-три дня раньше, и он со смехом заметил, что всегда мечтал, чтобы его содержали. Вечером мы ужинали у его матери, и я попросила Франческо не говорить ей, что у нас нет денег: я не хотела, чтобы она подумала, будто он потратил на меня слишком много. В поездке был трогательный момент – покупка флорентийской соломенной шляпы, которую Франческо настоял купить мне в подарок. Она действительно шла мне, подчеркивала черты лица, и мне было жаль, что мода на шляпы давно прошла. Шляпа оказалась громоздкой, и на вокзале, с чемоданами в руках, мне ничего не оставалось, как надеть ее. Это вызвало у нас детский восторг, все на меня глазели. Консьерж в Париоли увидел, как мы идем пешком с чемоданами, меня в этой шляпе – досадное невезение, потому что он сразу составил о нас как о новых жильцах дурное мнение.

Квартира была милая, мансардная: наша спальня выходила на террасу, выложенную красной плиткой. Я думала, что буду там спокойно читать и заниматься. Но поначалу на это никогда не хватало времени: в доме вообще многого не хватало, приходилось выкручиваться. Я ничего не просила у Франческо, боясь, что он обратится за помощью к матери: та могла упрекнуть его за женитьбу на бедной девушке, которая к тому же мало зарабатывает. Поэтому я решила временно забросить учебу и подрабатывать по вечерам. Жизнь непрерывно дорожала, и бедным было нелегко обеспечить себя. Еще хуже приходилось таким, как мы, – вынужденным сохранять видимость приличия.

Мне не к кому было обратиться: дом в Париоли был еще более неприступен, чем на набережной Фламинио, дворы закрытые, отполированные, тут даже служанки не выглядывали из окон. Я не знала имен соседей, потому что на дверях редко встречались таблички. На лестницах было безлюдно, и никто никогда не задерживался на площадках этажей. В этом доме рождались без радости и умирали без драмы, все с полным соблюдением приличий. Консьерж едва кивал нам, потому что у нас не было прислуги. Признаюсь, мне было стыдно проходить мимо него с продуктовой сеткой. Часто, чтобы вырваться из этой безжалостной тюрьмы, я ехала на трамвае до Прати в дом на улице Паоло Эмилио, радуясь, что снова окажусь среди простых, сердечных людей. В подъезде витала пыль, и я удивлялась, неужели так было всегда? Это казалось невозможным. Консьержка сразу же осведомлялась о моем здоровье, спрашивала про мужа, радовалась, называя меня «синьорой». Политические проблемы Франческо мешали ему заниматься профессиональной деятельностью, и когда испарилась искрящаяся легкость первых дней, мы столкнулись с суровой реальностью. Мы вздрагивали от каждого звонка, Франческо стал осторожнее в телефонных разговорах и на встречах с друзьями. Часто мы голодали, хотя уверяли друг друга, что сыты. Он больше не мог подрабатывать, хотя наряду с его скромной университетской зарплатой это могло бы облегчить нам жизнь. Я забросила учебу, и дом все еще не был таким уютным, как я мечтала. В кабинете стоял лишь столик Франческо и несколько книжных полок из дома его матери. Было очень неудобно иметь только стулья и ни одного кресла: сначала я не думала, какие неудобства это создаст. В холодном, неуютном кабинете разговаривать, сидя на стульях, было невозможно – мы чувствовали себя как в приемной у дантиста. Когда приходили друзья, было проще: мы рассаживались вокруг стола. Но, думая, что им нужно побыть наедине, я скоро притворялась сонной и уходила в спальню. А когда мы оставались вдвоем, то, сидя на стульях, не могли вести те глубокие беседы о религии, искусстве и духовном поиске – темы, которые мы так любили обсуждать во время помолвки, когда переставали говорить о любви и будущей семейной жизни.

После ужина мы садились на кровать, но усталость брала верх, и Франческо вскоре предлагал: «Может, продолжим разговор лежа?» Но так мы мгновенно засыпали. Я старалась изо всех сил, чтобы наша жизнь оставалась такой, как мы ее представляли, но против двух вещей я была бессильна: неудобство отсутствия кресел и удивление Франческо нехваткой денег. Он привык отдавать мне весь свой скромный заработок, но потом весь месяц, казалось, верил, что в моих руках деньги становятся неиссякаемыми. «Уже все?» – удивлялся он, и в его тоне мне чудился намек на расточительность. Я краснела и торопилась объяснить траты, хваталась за карандаш, чтобы подсчитать. «Нет, нет, – галантно останавливал меня он, – не надо отчетов. Ты можешь тратить деньги как хочешь». Эти слова вызывали у меня яростное возмущение, которое я сдерживала. Я настаивала на подсчетах, но он противился, и надо мной продолжало нависать невысказанное обвинение в мотовстве. Однажды я подготовила список расходов и сумела подсунуть ему. Там не было ничего, кроме самых необходимых, сведенных к минимуму трат на дом. Он пробежал глазами и вернул: «Конечно, дорогая, не оправдывайся. Я же говорил: распоряжайся деньгами как знаешь».

Я отложила подготовку к экзаменам до весны и с удовольствием начала подрабатывать репетитором итальянского у богатой, высокомерной гимназистки. Она заставляла меня ждать и называла «синьориной», утверждая, что все учительницы – старые девы. Она любила перекусывать на уроках, пачкая книги шоколадом и кофе с молоком. К этому часу я уже умирала от голода: смотрела, как она ест, и представляла себе еду. Иногда она предлагала мне бутерброд или кусок торта. Мы с Франческо питались салатом из помидоров и фасоли, но каждый день я твердо решала отказаться от угощения – из гордости и презрения. Но у меня никогда не получалось.

С тех пор как я начала давать уроки, я чаще думала о матери. Поднимаясь по лестнице на виллу ученицы, я спрашивала себя: сохраняла ли она в эти моменты неповторимую грацию походки? И, предполагая, что да, чувствовала себя подавленной. Если девочка была занята, лакей заставлял меня ждать в прихожей; он был гигантского роста, и это усиливало мою робость. Члены семьи, проходя мимо меня, поспешно кивали.

Я не могла бросить эти уроки, но чтобы утешить себя, однажды по дороге домой купила два жасмина на террасу. Украшенная цветами, терраса стала очаровательной, аромат проникал в комнату. Франческо задерживался, и каждый раз я испытывала тот же страх, что когда-то в ожидании матери. Но, услышав его шаги на лестнице, садилась на подушку среди цветов, собрав волосы и украсив их веточкой жасмина. Он искал меня, с ноткой тревоги звал: «Алессандра!» Найдя, он меня сразу обнимал, и мы, счастливые, успокаивались. После ужина мы сидели на террасе, любовались звездами. Позже они заглядывали к нам в окно спальни. На следующее утро я бежала к Лидии занять денег на продукты, затем, боясь опоздать в офис, стремительно спускалась по лестнице легкой походкой матери. Мы с Франческо привыкли оставаться дома по вечерам. Благодаря террасе жара нас не мучила. Мы лежали на кровати. В эти мгновения я не чувствовала себя уставшей и бедной – я была влюблена. Теперь его объятия больше меня не ранили. У него были длинные руки, и я радовалась своей худобе: они обвивали меня, как вьюнок, естественным образом устраиваясь вокруг моих плеч и талии. Когда он меня не обнимал, я чувствовала, что мое тело беззащитно.

* * *
В начале осени Франческо вынужден был устроиться на скромную должность в частной конторе родственника Альберто и ходил туда после полудня. Часто он не возвращался к обеду, отправляясь на собрания с друзьями, которые, как и он, были недовольны, и когда он задерживался, я сразу боялась, что его арестовали. Чтобы узнать новости, я звонила Томазо. Даже Томазо, всегда такой ловкий, признался мне, что сталкивается с большими трудностями на работе. Франческо не мог больше писать и замечал, что повсюду к нему относятся с растущей холодностью. Он нехотя ходил в университет, где все, пусть и без открытого осуждения, избегали его, отворачивались, когда он проходил мимо, или робко здоровались, как дети, которым родители запретили с ним дружить. Даже Ласкари стал его сторониться, ссылаясь на занятость.

То было очень грустное время, усугублявшееся растущей нуждой: мы задолжали бакалейщику, и я выходила из дома быстро, делая вид, что рассеянна, боясь, что он остановит меня при консьерже. Его поведение было невыносимым. В те времена консьержи все докладывали полиции, и мы предполагали, что он знал о политических взглядах Франческо. Тот советовал мне быть осторожной и даже любезной. Действительно, в последнее время консьерж словно стремился заговорить со мной: намекал на щедрые чаевые от других жильцов, на платья, которые дарила его жене женщина со второго этажа – красивые, очень, почти новые. Но чаще всего он пытался выведать, что за друзья приходят к Франческо. Я отвечала уклончиво и спешила укрыться в квартире.

Я возвращалась домой всегда усталой, измученной. Я постоянно ходила пешком, чтобы сэкономить; шагая по серому асфальту среди серых домов, я вспоминала прекрасные прогулки в Абруццо. Бабушка, с тех пор как я вышла замуж, часто писала мне: в своем сдержанном, суховатом стиле расспрашивала о моей жизни и учебе; я отвечала, что все хорошо. В каждом письме она спрашивала, нет ли у меня новостей, то есть не жду ли я ребенка.

Ее письма я находила по возвращении с работы, запыхавшаяся, с сумкой покупок: надо было быстро приготовить еду и сделать уборку, чтобы потом успеть к ученице; вечером я возвращалась, озабоченная мыслями о недоделанных делах – глажке, починке нашего скудного белья. Я думала о Бабушке, сидящей в саду, довольной покоем и деревенским достатком: если бы я ответила «да», она прислала бы простыни, предназначенные для правнуков, распашонки и мешок поленты. Мне пришлось бы бросить работу, и Франческо один обеспечивал бы нас, ведь рождение ребенка навсегда закрепило бы за мной право жить на его содержании. Я больше никогда не предстала бы перед ним без ребенка: он был бы всегда с нами, спал бы с нами, шел бы между нами во время прогулок, и я держала бы его за руку. Каждый день я простодушно сообщала бы Франческо, что ребенку нужны ботиночки, витамины и что он должен как-нибудь достать деньги – пусть работает еще больше, на время отложив любимые занятия. Впрочем, даже если бы в конце концов ему пришлось отказаться от них навсегда – из-за возросших расходов и моего потерянного заработка, – он мог бы найти счастье в мысли, что лет через двадцать его сын, возможно, посвятит себя тем интересам, которые он сам вынужден был принести в жертву. А Бабушка могла бы добавить новую ветвь к своему дереву, в которое была вплетена ее сильная и полная уверенности жизнь. «Не думаю, что сейчас у нас будут дети, – написала я ей. – Я слишком бедна, или, может быть, еще недостаточно. И главное, я слишком влюблена, я хочу быть наедине с Франческо: я никогда не смогу примириться с отказом от любви. Иначе я вышла бы за Паоло и осталась бы с тобой».

Бабушка несколько дней молчала, потом ответила: «Дорогая Алессандра, ты очень безрассудна. Я нормально отношусь к безрассудным людям. Но, по-моему, лишать себя детей – не только тяжкий грех, но и большой риск. Надеюсь, ты сумеешь быть счастлива одна с мужем, но если не справишься, ты не сможешь даже свалить свою неудачу на жертвы, принесенные ради детей».

Слова Бабушки поразили меня. Часто в течение дня я снова слышала их, суровые и неумолимые, как она сама. «Надеюсь, ты справишься». Воодушевленная этим вызовом, я стала работать еще старательнее и упорнее, пытаясь одновременно оставить хотя бы немного времени для нежных пауз. Это было трудно при нашем образе жизни, и все же я ухитрялась оставаться свежей, опрятной, сохраняла спокойствие, улыбку, внутреннюю гармонию. Гладила, обновляла свои платья и лишь жалела, что не могу купить себе хороших чулок, мои всегда были заштопаны. Приходилось прятать ноги, хотя я знала, что они недурны. Я отвергала мысль, что нищета может быть сильнее нашей любви. Убеждала себя, что все дело в том, что Франческо был недоволен; в университете против него велось расследование, и мы боялись его исхода. «Они проиграют войну, – сказал он мне однажды. – И тогда мы будем свободны, будем довольны, счастливы». Больно желать поражения своей стране, но я желала его от всего сердца. Во время воздушной тревоги мы не спускались в убежище, а выходили на террасу, на холод, и крепко обнимались, надеясь, что если бомбы упадут, то убьют нас или наконец освободят.

Альберто и Томазо теперь приходили чаще, и мы, как Фульвия и Дарио, все время говорили о политике, позволяя нашему дому наполняться высокомерным голосом из радио. Казалось, оно специально говорило таким тоном, чтобы предостеречь нас, запугать. Но по ночам мы закрывали двери, садились на пол, прижимали ухо к динамику и слушали запрещенные станции. Мы ждали. Франческо в тишине крутил ручку настройки. Наконец раздавался глухой, настойчивый, осторожный стук. Мы будто находились в тюрьме, а снаружи кто-то стучал в стену, чтобы придать нам решимости. Я вспоминала, что мать рассказывала мне о Харви: в детстве в бреду он воображал, что стучит по корпусу затонувшей подлодки. «Они не отвечают, – кричал он, мечась по кровати. – Они больше не отвечают». Мне казалось, что скоро и мы не сможем ответить.

Мы засиживались допоздна, сидя на холодном полу. Утром мне надо было рано идти в контору, и Франческо обнимал меня, говоря: «Ты выглядишь уставшей». Он больше никогда не смотрел на меня, а если и останавливал на мгновение на мне свой взгляд, то говорил только это. Да, я была очень уставшей, и это, конечно, отражалось на моем лице, но ему не следовало так говорить – его слова отнимали у меня силы. Впрочем, он знал, что мне придется и дальше быть уставшей. Я боялась, что стала некрасивой.

Только теперь, с тех пор как я здесь, он смотрит на меня. Он сидит в одном из двух больших кожаных кресел, которые я так хотела и которые однажды появились в доме. Солидные, крепкие, тяжелые. Франческо сидит в своем кресле, и всякий раз, когда я поднимаю на него глаза, вижу, как он с любовной преданностью смотрит на меня.


* * *
Я мечтала поставить кресла друг напротив друга именно для того, чтобы он смотрел на меня. Я была убеждена, что отсутствие этих кресел во многом определяло наше несчастье. «Да, – согласилась Фульвия, – кресла необходимы». Она предложила поручиться за меня в магазине, где продавали в рассрочку. Я решилась попросить у инженера Мантовани авансом рождественскую премию.

– Дела плохи? – спросил он, поднимая голову от бумаг.

– Да… в общем, да. Но сейчас я хочу купить два кресла: у нас в доме негде сидеть.

Он удивленно вздрогнул.

– Нет, конечно, – поспешно добавила я, краснея, – у нас есть стулья, но это не то же самое. Мой муж допоздна занимается по вечерам; неудобно сидеть на жестком стуле. К тому же он всегда устает, и…

– А вы не устаете, синьора Минелли? – перебил он, откинувшись в своем вращающемся кресле и глядя на меня.

– Да, конечно, я тоже устаю. Но я чаще на кухне, за делами.

– А ваша учеба?

– Она немного… как бы сказать… отложена. Я вынуждена давать уроки по вечерам, и потому…

Наступило молчание, он смотрел на меня. Инженер Мантовани всегда был очень добр ко мне, и я удивлялась этой доброте – ведь он был богат, а богатые обычно невнимательны.

– Я убежден, что вы заслуживаете свое кресло, синьора Минелли.

Он позвал кассира и распорядился выдать мне небольшую сумму.

– Сегодня же, – сказал он.

– Как записать этот платеж? – спросил кассир.

Он задумался на мгновение, затем ответил:

– Внеочередная премия. С целью… обеспечения отдыха.

Сумма немного превышала стоимость кресел. Я не решалась взглянуть на кассира, мне было стыдно перед ним. Я смотрела на инженера Мантовани и видела его расплывчатым из-за глупых, неудержимых слез, наполнивших мои глаза.

– О, спасибо, – едва выговорила я, когда мы остались одни. – Может, мне не стоило…

– Напротив, стоило, – твердо сказал он. Потом, сменив тон, добавил: – Я родом из бедной семьи, и все же у моего отца, простого прораба, было кресло. Я отлично помню его: оно было обтянуто красным ситцем. Кто знает, куда оно делось… Нас было восемь детей, и моя мать работала не меньше отца, даже больше. Она таскала дрова, носила воду, и все же никогда не решалась сесть в это кресло. Отец никогда не уступал его. Став взрослым, я вспоминал его поведение с горечью. А когда я вырос и сам мог купить кресло для матери, ее уже не было в живых. Так я и помню ее – сидящей на кухонном стуле до поздней ночи, работающей на нас, восьмерых. – Он замолчал, потом заключил: – Да, я совершенно уверен, что вы, синьора Минелли, заслуживаете свое кресло.

Я слегка кивнула и вышла – была слишком взволнована, чтобы говорить; но он, конечно, понял. Он понимал все – и о женщинах, и о креслах.

К несчастью, в тот день, когда Франческо впервые увидел кресла, случилась досадная неприятность, испортившая сюрприз, который я готовила. Это был день его рождения, и он не ждал от меня подарков, зная, что у меня нет денег. По моему распоряжению, кресла доставили утром, в его отсутствие. Я была свободна, так как день рождения выпал на выходной: с утра я навела чистоту в кабинете, купила цветы, а когда свекровь выразила желание сделать сыну подарок, я осмелилась попросить у нее ковер из его старой холостяцкой комнаты. Она охотно отдала его, и я расстелила его между двумя креслами. Теперь кабинет казался мне очень уютным. Я сидела в кресле и представляла, как Франческо сидит напротив и смотрит на меня, как тогда в галерее Боргезе.

Но когда я услышала поворот ключа в замке, вместе с голосом Франческо раздался другой мужской голос: он вернулся с Томазо, пригласил его на обед. Конечно, это была случайность, но он не подумал, как мне хотелось бы провести его день рождения наедине с ним. Они вошли, и я покраснела, словно пойманная на чем-то дурном.

– А это что? – спросил Франческо, останавливаясь.

– Великолепные! – воскликнул Томазо, садясь в новое кресло.

– Это мой подарок, – сказала я.

– Но где ты взяла деньги?

– Мне выдали премию.

Он тоже сел в кресло и покачался, пробуя пружины.

– Очень удобные, – сказал он. И взглянул на Томазо: – Что я тебе твержу? Женись.

– Спасибо, – потом добавил он, вставая и подходя ко мне: – Ты такая молодец.

Он взял меня за подбородок и поцеловал. Томазо кашлянул, смущенный нашей нежностью.

– А ковер тебе подарила твоя мать, – сказала я и пошла на кухню готовить обед. Я приготовила две порции фруктового салата, пришлось делить его на три. «Когда я делила его, – сказала я Томазо много позже, – меня впервые охватило тягостное чувство».

* * *
Да, дни рождения и именины – трудные даты в браке. К несчастью, с детства у меня остались о них неизгладимые воспоминания. Моя мать была бедна, и я до сих пор не знаю, как ей удавалось покупать мне подарки. Однако это никогда не были полезные вещи: она никогда не дарила мне ни новые туфли, ни перчатки, ни шарфик. На двенадцатилетие, помню, она подарила мне щегла. Разбудила меня с веселой улыбкой: «Угадай, что у меня?» – говорила она, показывая сложенные лодочкой ладони. Я побледнела, сердце бешено колотилось. Она раскрыла руки – и из них вылетела птица, села на шкаф.

Да, даты – вопрос довольно важный между мужчиной и женщиной. За время нашего брака Франческо часто забывал о наших годовщинах, а когда вспоминал, я, помня о гардениях, всегда подозревала, что это Фульвия ему позвонила напомнить. К тому же его подарки наводили на меня тоску: это были вещи, что дарят людям, которые не позволяют себе безрассудно тратить деньги на прихоти. Однажды он подарил мне пару чулок, показав тем самым, что заметил, как они мне нужны: он видел заплатки, широкие стрелки и, что хуже, не сказал мне об этом. Это было неожиданно и унизительно, и, чтобы не разрыдаться, я прикрылась язвительной резкостью.

– Зачем ты потратил столько денег? – спросила я. – Сегодня мой день рождения, и я предпочла бы цветы и открытку, где бы ты сожалел, что я пришла с таким опозданием.

– Опозданием? – переспросил он озадаченно, но тут же опомнился. – Ах да, любимая, прости, теперь я понял. Это было бы очень мило, у тебя всегда такие хорошие идеи!

Он с сожалением смотрел на чулки, лежащие на кровати.

Его взгляд пронзил меня до глубины души.

– Нет, – сразу же запротестовала я, обнимая его, – нет, это была шутка, чулки прекрасны. Это шутка. Прости меня, ты простил? Теперь мы счастливы.

Но в желании быть счастливой я вскоре вновь невольно упрекнула Франческо:

– Почему ты больше не пишешь мне любовных писем?

* * *
Он огорчался, недоумевал.

– Это правда, – отвечал он. – Наверное, потому что теперь могу говорить с тобой, когда захочу.

– Но ты никогда не говоришь о любви…

– Никогда? Потерпи немного, Алессандра: в последнее время я очень нервничаю. Происходит много важного, и мне трудно думать о другом. Ты, возможно, не понимаешь, потому что ты женщина.

– До сих пор мы говорили только о тебе и обо мне, – заметила я, принимая равнодушный вид, хотя лицо мое пылало, – не о мужчинах и женщинах. Помнишь? Мы договорились никогда этого не делать.

– Да, – кивнул он, – но, вероятно, это невозможно. Я понял это только что, когда ты говорила о записке, которую хотела бы получить сегодня на день рождения: ты всегда ждешь от меня того, что сделала бы сама на моем месте. Ты, женщина.

– Но мне больно, – вырвалось у меня. Я оставила все попытки сдержаться.

– Я знаю, – сказал он, – я понимаю. Но я такой.

Его искренность потрясла меня; он не сопротивлялся, не протестовал. Он просто противопоставлял моей романтичной и чувствительной природе женщины свою – твердого, решительного, безжалостного мужчины.

– Почему тогда в галерее Боргезе и на Джаниколо ты казался другим? – спросила я. – Почему ты обманул меня?

– Алессандра, зачем ты так говоришь? Я всегда был одинаковый, уверяю тебя, никогда не притворялся. Иногда, прости, мне кажется, ты приняла меня за того, кем я не являюсь. Во мне ничего не изменилось; более того, теперь я ценю тебя еще больше. Разница только в том, что у нас теперь никогда нет времени.

– Тогда оно находилось…

– Да. Не знаю, как нам это удавалось. А теперь с каждым днем я все меньше доволен происходящим. Все время кажется, будто мы уже совсем близко к цели, но это не так. Унизительно не иметь возможности работать, высказывать свое мнение…

– Я тоже больше не могу учиться.

– Я знаю, и мне очень жаль. Но ты хотя бы выражаешь себя в любви. Боюсь, так всегда между мужчинами и женщинами. Каждая пара думает, что сможет избежать этого…

– Нет! – закричала я. – Прошу, не говори так, замолчи!

– Видишь, дорогая? – спокойно продолжил он после паузы. – И в этом сила женщины: всегда игнорировать правду.

– Ты думаешь, я должна сдаться? Должна опустить руки?

– Нет, не в этом дело, дорогая; но мы чувствуем по-разному. Это как со стаканом.

– С каким стаканом? – удивилась я.

– О, это просто: когда я вижу полстакана воды, я думаю, что стакан наполовину полон; ты же всегда считаешь, что он наполовину пуст.

Я засмеялась, но внутри похолодела. Этими словами он будто бы определил наши характеры: противоположные, непримиримые. Было бесполезно раскрывать ему другую причину моих страданий: его привычку говорить не «я люблю тебя», а «ты мне дорога». Он ответил бы, что это одно и то же, но у меня были Фульвия, Лидия, Бабушка, другие люди, которым я была дорога, и он был один-единственный, чтобы любить меня.

Больше я ничего не сказала; он сменил тему, уверенный, что шуткой развеял наше плохое настроение. Возможно, он не осознавал, насколько серьезны были произнесенные слова. Я же думала об этом, когда совсем скоро обнаружила себя в одиночестве перед лицом стены, которой стала его повернутая ко мне спина.

В комнате было холодно; с террасы, где мы проводили наши прекрасные летние вечера, теперь сквозил ледяной ветер. Я лежала без сна, подавленная кошмаром: в квартире сверху, снизу, сбоку, в белых современных домах рядом с нашим, во всех домах Рима, во всех домах мира я видела женщин, бодрствующих в темноте за непреодолимой стеной мужских плеч. Мы говорили на разных языках, но все тщетно пытались донести до них одни и те же слова, и ничто не могло пробиться через несокрушимую мощь этих плеч. Оставалось смириться с одиночеством за стеной; общаться друг с другом, поддерживать, сплетаться в единый ком страдания и ожидания. Это было единственным утешением, дозволенным нам – наряду с работой, родами, слезами. И правда, нашим облегчением были слезы – одинокие, на голубых кухнях, линяющих к закату, на серых кухнях, где дети играют на полу и часто плачут жалобными, уже совсем взрослыми голосами. Некоторые из нас, как Бабушка, находили утешение во владении большими шкафами с бельем, мрачными и торжественными, как гробы; другие, сами того не зная, доходили до того, что забывали себя в череде насыщенных, бесполезных, одинаковых дней. Но все мы, изредка или всегда, спали в холоде, упершись в стену. Все. Я слышала, как женщины стонут, умоляют, но их никто не слышит, потому что голос женщины – всего лишь слабый вздох, а стена – камень, цемент, кирпич.

Обычно после ссоры Франческо на несколько дней становился нежнее. В первый год это заставляло меня забывать свои страхи и усиливать сопротивление коварной ловушке привычки. Я старалась быть спокойной и улыбчивой, полагая, что прежней радости будет легче возродиться в мирной атмосфере, чем в горячих спорах и взаимных упреках. Мои нервы успокаивались, внутри разливалось тихое море. За этим следовали однообразные дни, крутящиеся вокруг монотонного распорядка; мы виделись только за обедом, в это время мои руки были заняты тарелками, кастрюлями и стаканами; вечером мы обычно оставались дома, но Франческо не смотрел на меня, потому что прятался за развернутой газетой. Мы читали допоздна, гасили свет, ложились, совершая одни и те же движения, уже сонные. Лежать вместе в одной кровати больше не казалось нам волнительным, это просто давало отдых утомившимся ногам, тяжелому от усталости телу – как когда я была одна. Однако даже при такой усталости я сразу понимала, если Франческо не хотел спать. Он пододвигался, спрашивая: «Что читаешь?», забирал книгу, бегло просматривал и клал на одеяло. Это было прелюдией. Затем, без единого слова любви, следовали одни и те же движения в том же безмолвном порядке. Негласно подразумевалось, что если я не отпускала книгу, Франческо возвращался к чтению или поворачивался на другой бок, чтобы заснуть.

Эти жалкие ласки оставляли во мне горькое чувство унижения: я не могла не сравнивать их с теми сладкими вечерами, когда мы поднимались в парк на вилле Боргезе и все время разговаривали, жадно желая узнать друг друга. Казалось, что и поцелуи, и ласки нужны были нам лишь затем, чтобы лучше узнать и сильнее полюбить. Я хотела бы вернуться к прерванному разговору и говорить о себе, своих воспоминаниях, но Франческо уже знал их все. Более того, если я пыталась завести беседу на прежние темы – тем же голосом, используя те же слова, – он смотрел на меня с недоверием, а мне начиналось казаться, что я играю. Мы больше не могли обманываться насчет будущего – мы уже знали его: оно наступило.

Я уже знала, что и жизни не хватит, чтобы сделать нас счастливыми: мы повзрослели, наши человеческие тела выросли, и даже невинная радость флорентийских дней не удовлетворила бы нас теперь. Я переросла супружескую привычку и чувствовала себя в ней, как в тесном платье. Впрочем, во время помолвки мы не рассматривали брак как цель, финал. Мы лишь думали, что вдвоем мы станем сильнее, что сможем помочь друг другу осуществить задуманное, стать лучше. И потому, видя постепенную деградацию наших отношений, я думала, что виновата сама, что я настолько опустилась, что больше не заслуживаю внимания Франческо. Тогда я решительно вспоминала о своих честолюбивых целях, сражалась с пороками своего характера, победно сияла. У меня не было возможности покупать книги, но Томазо всегда одалживал их мне из библиотеки своего отца, изучавшего теософию. Томазо был умным, живым и общительным, мне нравилось общаться с ним. Когда я говорила, он всегда смотрел на меня удивленными светлыми глазами. Но растущий интерес, который вызывали во мне эти беседы, вместо утешения приносил горечь: я хотела, чтобы Франческо обсуждал со мной мои проблемы, книги, которые я читала. К тому же он был намного умнее Томазо. Однако – из-за внезапной стыдливости, установившейся между нами после свадьбы, – мы с Франческо никогда не говорили о том, что волновало меня. Когда я предлагала помочь, он просил перепечатать его тексты, что я давно делала усердно и с энтузиазмом; в другой раз он попросил сменить подкладку на его пиджаке. Возможно, это по его совету синьора Минелли пригласила меня приходить к ней в свободное время вязать носки для солдат.

Для этого синьора Минелли собирала у себя подруг по вечерам. За вязанием они обменивались рецептами десертов без сахара и яиц, травяными чаями, которые могут заменить кофе. Я участвовала в этих встречах пару раз, но у меня не было рецептов, которыми я могла бы поделиться, поэтому, не прекращая вязать, синьоры с удивлением смотрели на меня, приподнимая брови, и, вероятно, считали меня ленивой, хотя ни одна из них не работала, у всех были служанки. Они вынуждали меня признаваться: «Нет, я не умею готовить десерты», и тут же переглядывались с моей свекровью с пониманием и жалостью. К тому же я плохо вязала; мои спицы не стучали быстро, как их, в ритме сплетен. Слыша презрительный тон, с которым они отзывались о других женщинах, я думала, что эти синьоры, наверное, идеальны, и завидовала им. В нашем доме не было почти ничего из упоминаемых ими вещей. Я никогда не ходила к парикмахеру и сушила волосы на террасе на солнце. Я не знала лучших магазинов в городе и покупала все в нашем районе. И когда я говорила, что мы с Франческо не ходим в кино, они смотрели на меня недоверчиво и даже подозрительно, думая, что я смеюсь над ними.

В такие моменты свекровь поворачивалась ко мне и гладила меня по голове. Возможно, она тоже сожалела, что я не умею готовить десерты и вообще не похожа на дочерей и невесток ее подруг. Но Франческо рассказал ей, что на мою премию мы купили кресла. Однажды он сильно заболел, с высокой температурой. Мы боялись тифа, но это было лишь отравление от ужасных сигарет. Я сразу позвала свекровь и, открыв ей дверь, сказала: «Помогите, я боюсь». Я смотрела, как она уверенно двигается по комнате; у меня не было опыта ухода за больными, к тому же я сама никогда не болела; я сидела у кровати, смотрела на Франческо, клала компрессы ему на лоб: они были как поцелуи, как горячие молитвы о его выздоровлении. Я проводила у его кровати многие часы, неподвижно, с верностью собаки. Так я заметила, что его мать наблюдает за мной; для удобства она снимала белый воротничок, и ее старая кожа обвисала.

«Нет, Алессандра не готовит десерты, потому что моему сыну они не нравятся: он не ел их даже в детстве». Она сделала паузу, и воротничок шевельнулся, будто пропуская что-то: «К тому же у нее мало времени, – объяснила она, – она работает секретарем. Зарабатывает и помогает мужу».

Но синьоры продолжали смотреть на меня с холодной неприязнью. Их нельзя винить: они выросли в обществе, где считается, что работающие женщины отличаются от других.

Однажды вечером Франческо пришел за мной и, увидев меня, нежно улыбнулся: возможно, из-за моего старомодного платья или скромного выражения лица я выглядела найденышем, которого терпят из сострадания. По дороге домой он так же улыбался, вспоминая меня среди подруг матери. Он немного изменился с тех пор, как стал жил со мной: например, его больше не волновало, что скажет синьора Спаццавенто.

Я сказала ему:

– Знаешь что? С ними я чувствую себя как с одноклассницами в начальной школе. Я была высокой, выше всех: следующая по росту доставала мне только до плеч. Поэтому они смотрели на меня, будто я пробралась в класс обманом. Бывало, я получала лучшие оценки, и это только усиливало мое смущение. Сейчас у меня, по крайней мере, хотя бы носки получаются ужасные.

Франческо рассмеялся, но я вдруг стала серьезной:

– Послушай, – продолжила я, – я не умею вязать носки. Я не умею, как другие, смягчать зло, причиненное насилием; я, наоборот, хочу сделать все, чтобы не было нужды в насилии. Понимаешь, Франческо?

Мы медленно шли по проспекту, называвшемуся тогда проспектом Фашистских Мучеников[24]: извилистый асфальтированный подъем, по сторонам пустыри, заваленные мусором.

– В общем, – сказала я, – я хочу работать с тобой.

Франческо не сразу ответил; я смотрела на его резкий профиль на фоне неба, уже светлеющего от предвестия весны. Я покраснела, будто нарушила закон женской скромности, первой заговорив о любви, но сказала я это порывисто, как когда-то матери: «Не уезжай без меня».

– Я не знаю, что именно я могу делать, – настаивала я. – Но ты-то наверняка знаешь. Томазо на днях сказал, что я могла бы быть полезной.

– Кто-кто сказал?

– Томазо.

– Томазо холостяк, – резко ответил он.

– При чем здесь это?

– Томазо ничего не понимает.

– Зачем ты так? Когда ты уходишь и не говоришь куда, я знаю, что ты с товарищами, а я остаюсь одна дома, привязанная к делам, чаще всего на кухне. Но между нами такая тесная связь, что иногда мне от нее даже больно. Я помешиваю суп, и каждое движение наполнено такой твердой волей, таким глубоким чувством единства с тобой, что мне кажется, будто эта мирная домашняя возня может чудесным образом дать тот же эффект, что и твоя борьба. Так же, когда я стою в очереди рано утром, перед работой, пока ты спишь. Зимой еще темно, на улице очень холодно, все женщины жалуются, все недовольны, и с каждым шагом в этой очереди я думаю о тебе, спящем. Мне кажется, что ты сможешь отдохнуть, только если я не уйду, даже если руки коченеют. Но теперь этого мне мало. Я стала такой сильной внутри, такой крепкой… – Я провела пальцем по брови, скрывая смущение. – Я знаю, что могу помочь тебе.

Мы еще немного шли молча. Франческо взял меня за руку и крепко сжал; отпустил, снова взял. Мы были одним целым, одним шагом; повсюду вокруг звучала сладкая маршевая музыка, подгоняя нас. Растроганная, я думала: «Мы женаты».

– Нет, – сказал он, – это невозможно.

– Почему? – разочарованно спросила я.

– Потому что это не для женщин.

– Но среди вас много женщин, которые работают. И Томазо говорил…

– Спроси его, почему Казимира не работает.

– Кто такая Казимира?

– Одна девушка, – уклончиво ответил он и добавил: – Спроси его.

– Может, Томазо считает, что Казимира недостаточно смела или не готова, или…

– Вот именно: я думаю о тебе то же, что он о Казимире.

Я помолчала, затем спросила с трепетом:

– То есть что я не?..

Пауза. Наконец он тихо, но твердо признал:

– Да.

Мы молча шли домой. Мы были больше не одним целым, а двумя разными людьми: у одного было мужество, у другого – нет.

«Да, – говорит мне Франческо теперь, – и тем, у кого не хватило мужества, был я. Ты не знала, что за несколько дней до этого арестовали Марису. Мариса была девушкой Альберто; у меня не хватило духа страдать, как страдал Альберто. Ты ее не встречала, потому что она была беременна и не хотела, чтобы об этом знали, она стеснялась тебя: она разведена. Удивительно смелая женщина, эта Мариса; почти как ты. Она всегда выбирала самые опасные и компрометирующие материалы для транспортировки, говорила, что положение защитит ее, и действительно, ее трудно было заподозрить. Она не жила с Альберто, снимала комнату у портнихи. Они были очень осторожны с тех пор, как начали работать вместе: не держали дома ничего, что могло бы доказать их связь, встречались вдали от глаз консьержа. Она была очень умной, Мариса; почти как ты. Но именно ее положение погубило ее: она упала в обморок на улице Корсо, ее отвезли в больницу, совсем рядом, и вскрыли ее сумку, полную печатных материалов. Это медсестра вызвала полицию – тоже женщина. Как только Альберто узнал, он спрятался у друга, и мы были готовы, что в таком состоянии Мариса, измученная, скоро заговорит. Альберто с нетерпением ждал, когда за ним придут, это было бы для него облегчением. Дни шли, наше беспокойство росло. Альберто хотел пойти сдаться, но мы объяснили ему, что это бесполезно, даже опасно, ведь теперь и она была виновна, и мы не знали, какие доводы она выбрала для защиты. Сдавшись, Альберто точно навредил бы ей. „Это я виноват, – повторял он, – это я привлек ее к нашей работе. Может, завтра она заговорит: если заговорит, ее отпустят“. Но она не заговорила, потому что была смелой; и ты была бы смелой. А я нет».

* * *
Наступили холодные, мрачные недели. Франческо редко разговаривал со мной, подолгу задерживался, а я делала вид, что не хочу знать, где он был. В одно воскресенье я испекла торт, и когда поставила его на стол, он вопросительно посмотрел на меня. Я сказала: «Это знаменитый рецепт от подруг твоей матери». Торт был отвратительным, мы почти не притронулись к нему; и так как мы ели в кабинете, он весь вечер стоял в центре нашего молчания.

У нас было много друзей, они часто приходили: сначала мне не нравилось, что они нарушают наше уединение, но потом я сама стала их звать, боясь скучных вечеров. Томазо был одним из самых частых гостей, иногда приходила и Дениз – уже немолодая женщина; она вечно носила берет и знала всех товарищей, живших в Париже. У нее были мужские манеры, и она здоровалась одним кивком головы, как немцы. Весь вечер она говорила, не обращаясь ко мне, но иногда как будто вдруг вспоминала о правилах приличия и с вежливой улыбкой спрашивала, есть ли у меня дети, забывая, что уже задавала этот вопрос. «Будут», – успокаивала она меня по-матерински и, повернувшись обратно к мужчинам, возвращалась к беседе на интересующую ее тему: она всегда говорила о том времени, когда мы станем свободным. И думала, что меня волнуют только дети.

Присутствие этой женщины раздражало меня.

– Но она не так уж ошибается, – вздыхала Лидия, – тебе нужно завести ребенка.

– Да, я тоже так думаю, но позже. Когда мне будет, скажем, лет тридцать и я уже не буду так хотеть жить ради одного Франческо, ради нас с ним.

– Нет. Лучше сейчас, – настаивала Лидия. – В тридцать ты будешь хотеть жить еще сильнее, а в сорок – тем более. Дети привязывают, удерживают мужчину. Когда есть ребенок, мужчина всегда возвращается, даже если изменяет.

– Возвращается к ребенку?

– Конечно. Но так он не может бросить и тебя.

– Какой ужас! – говорила я, пряча лицо. – Какой стыд!

Мысль о Франческо с другой вызывала во мне ревность. Я представляла его с той самой женщиной, его товарищем, чьи тусклые волосы выбивались из-под берета. «Я не могу оставить Алессандру, – говорит он ей. – Не могу из-за ребенка». Он смотрит на нее влюбленно, а я, бледная и осунувшаяся, жду его дома с младенцем на руках.

Я хотела, чтобы он мог уйти от меня, как уходят от мужчины, от товарища. Возможно, потом это стало бы хорошим поводом сбежать легко вниз по лестнице: я воображала, как иду к реке и ветер раздувает мой плащ. Франческо больше не любил, когда я говорила о матери: однажды он сказал, что в ее возрасте нужно уже уметь сдаваться. Говорил также, что мой отец, в сущности, был хорошим человеком.

– Но ей было недостаточно просто хорошего человека! – отвечала я с презрением.

– Зачем же она вышла за него?

– Может, не знала? Или думала, что сильнее… Все всегда думают, что они сильнее.

– Сказки, – как-то сказал он. – В любом случае, она причинила тебе много боли.

– Мне?! – воскликнула я. – Мама причинила мне боль?

– Да, и не думаю, что этот козел стоил того.

Услышав это, я отстранилась от него в ужасе. «Козел» – слово, которое я встречала в этом значении только в книгах, и оно напоминало мне противный звук ножа, скребущего по тарелке. Я не могла вынести, чтобы Франческо так называл Харви, унижая романтическую историю моей матери. Я знала, что он осуждал ее: моей свекрови он сказал, что она утонула случайно. «Какая необыкновенная женщина», – прошептал Томазо, разглядывая ее фотографии.

Раньше мы с Франческо всегда соглашались друг с другом, у нас были одинаковые вкусы и мнения, но теперь в спорах с другими он всегда оказывался на противоположной стороне. Часто я разделяла точку зрения Томазо, возможно, потому, что он был всего на несколько лет старше меня. Но действительно огорчало меня то, что, в то время как его друзья охотно слушали меня (и даже говорили, что у меня ясный ум и глубокие познания, в том числе в вопросах политики), Франческо, казалось, никогда не воспринимал мои слова всерьез. Я оправдывала его, думая, что поскольку он всегда видит меня в домашних заботах, то возможно, как и мой отец, считает, что ими и ограничиваются мои интересы. Однажды вечером во время подобного спора Франческо резко меня оборвал. Я замолчала, а Томазо вступился за меня. Я взглянула на него с благодарностью; он тоже смотрел на меня, словно извиняясь за слова Франческо. У Томазо было открытое, светлое лицо и блестящие каштановые волосы, волнистые и подвижные, как у моих друзей детства. Это воспоминание вызвало во мне волну теплой нежности. «Спасибо», – снова сказала я глазами. Прощаясь, мы долго жали друг другу руки.

* * *
Самый обманчивый навык, который приобретается в браке, – это легкость, с которой утром забывается все, что произошло накануне. Успокоенная ясным утренним светом, энергичным ритмом привычных движений, я всегда первой шла к Франческо.

Мы были женаты уже больше года: дни складывались в недели, недели превращались в месяцы, сменялись времена года. Я постоянно говорила себе: «Сейчас поработаю и буду счастлива, сейчас вымою посуду и буду счастлива, сейчас достою в очереди и буду счастлива». Франческо научился целовать меня в щеку с легким чмоканьем; он больше не целовал меня в губы. А ведь раньше мы не знали других поцелуев. Потом он стал целовать меня в губы, только когда приближался ко мне по вечерам. А затем мы привыкли читать перед сном, и он перестал целовать меня совсем. Он больше не говорил о своей любви ко мне: возможно, считал, что это лишнее. А ведь любовь как раз и состоит в непрестанном желании выражать ее и жаждать ответных признаний. Я не представляла, что происходит в его душе, а знала только, что он голоден, хочет пить, устал, что у него мало денег или политические трудности. И этого было недостаточно.

Когда он приближался ко мне ночью, он никогда не произносил моего имени. Я же страстно звала его: «О Франческо…» – говорила я, каждый раз ища подтверждения, что это именно он, любимый больше всех на свете, дарит мне головокружительное блаженство. Вскоре наши ночные встречи стали для нас обоих запретной зоной, куда можно было заходить лишь украдкой, хоть и с молчаливого согласия друг друга. Утром Франческо никогда не вспоминал о случившемся, словно стыдясь слабости, непростительной уязвимости.

Томазо часто мне звонил, и в его голосе звучала юношеская живость. «Не сиди все время дома, Алессандра. Хочешь выйти? Я тебя провожу. Сходим в Прати. Мне хочется посмотреть дом, где ты раньше жила. Там вечером всегда пахнет жимолостью. Пойдем, а? Хочешь, я скажу Франческо?»

Я отвечала, что очень занята, хотя на самом деле его приглашения манили, меня тянуло вернуться в старый квартал. Но я хотела пойти туда с Франческо: надеялась, что он тоже заметит приход весны. Я быстро прощалась с Томазо и возвращалась на кухню, где корила себя за лицемерие: я не хотела, чтобы Франческо заметил весну, – я хотела, чтобы он заметил меня.

Я ставила тарелку, которую держала в руке, садилась на стул. Дома я находилась одна, как в детстве, но мой пыл был направлен уже не на деревья и небо за окном, он обращался внутрь, к моей плоти, моему живому телу. Под моей кожей кровь текла в горячем, четком ритме юности. Я вставала, шла в прохладную темную спальню, ложилась на кровать. Губы горели, мучила жажда.

Меня так давно никто не целовал в губы. Мне даже стало казаться, что это неестественный способ целоваться и что я никогда его не пробовала. Я закрывала глаза: представляла, как чужие губы приникают к моим с яростным упорством, словно завоевывая поцелуи после долгого ожидания или борьбы. Я сопротивлялась, сомневалась – как сомневаешься, глядя в реку перед прыжком, – а потом сдавалась, тонула. Я пыталась в деталях вспомнить, каков он, поцелуй, каков тот момент, когда я, побежденная, размыкаю губы. Но ощущение ускользало. «Как это было? – в отчаянии спрашивала я себя. – Я больше не помню».

Тогда я вставала, причесывалась, переодевалась, тщательно пудрилась. Не красила губы – мне казалось, что вся моя кровь собралась в них. А потом ждала, мечтательно, бездейственно, забывая накрыть на стол, приготовить обед – ведь мы, конечно, даже не подумаем о еде.

Франческо возвращался, я ждала его у двери. В полумраке прихожей мое белое платье было свежим, как гардения.

– О дорогая, – говорил он. – Я так рад вернуться домой.

Он шел в ванную, и звук воды, льющейся в раковину, усиливал мою неистовую жажду.

– Что случилось? – спрашивал он.

– Ничего, милый, – отвечала я. Я ждала, что он, обернувшись, увидит мое желание и примет его как дар.

– Еще не готово?

– Нет, не готово.

– Я голоден.

Он направлялся в кабинет, я шла за ним.

– Ничего не готово, любимый, – говорила я. – Мы поедим позже, в четыре.

– Почему? – спрашивал он. – Что случилось? Если ты устала, я могу помочь, – предлагал он вежливо.

Я пристально смотрела на него. Вся моя жизнь собралась в моих ненакрашенных губах. «Как это – целоваться? – тоскливо спрашивала я его про себя. – Я больше не помню, Франческо, это ужасно, помоги мне, я не хочу потерять это воспоминание». Меня мучила жажда, мне казалось, я вот-вот упаду, изможденная ею.

– Нет, – отвечала я. – Спасибо. Я пошутила: все будет готово через пару минут.

Медленно пересекала прихожую, возвращалась на кухню, готовила омлет с сыром, который так любил Франческо. Постепенно жажда отступала, презрительно покидала меня. На смену ей приходило одинокое, изматывающее рыдание, словно вой собаки.

* * *
А на следующий день я забывала. Это было изнурительное чередование утренней надежды и вечернего отчаяния. Ночи превращались в темные паузы. Один из воскресных дней начался с незапланированного безделья: мы забыли перевести будильник на летнее время. Сначала это вызвало у нас тревогу – Франческо должен был уже уйти на встречу, – но потом детскую радость. Казалось, мы решили не думать ни о чем важном и просто наслаждаться выходным. Солнце, пробиваясь сквозь жалюзи, торопило нас проснуться.

– Останься, Франческо, – нежно говорила я. – Останься.

– Оставайся ты, – ответил Франческо, а я держала его за рукав пижамы. – Оставайся. Мне нужно идти. Знаешь что? Давай встретимся в городе и вернемся домой вместе, не спеша, греясь на солнце.

– На площади Испании? – воодушевленно предложила я.

– Если хочешь.

Перед тем как уйти, он распахнул окно, и солнечный свет пролился на кровать, к моим ногам, как поток воды.

– Пока, Сандра, – сказал он.

– Пока, – ответила я, кокетливо улыбаясь. Мне казалось, что я долго лежала в постели из-за болезни и сегодня впервые встаю, начиная выздоравливать.

И вправду – в тот день, когда я вышла из подъезда, все вокруг радовалось вместе со мной. Воздух был теплым – не холодным, не жарким, – а одежда так удачно подобрана, что казалось, будто ее нет. На окнах домов сушилось цветное белье, а в саду пышно цвела мимоза. В корзинах блестели апельсины, бутылки красного вина в витринах были похожи на крупные рубины. Трамвай весело звенел, какой-то мальчик радостно махал рукой в окно – наверное, воображая, что едет на поезде. По улицам шли толпы народу, и все неотрывно смотрели на меня: я была одна, но шагала быстро, демонстрируя, что у меня есть цель – и было понятно, что это свидание. Конечно, все видели, что я иду на встречу с мужчиной и потому так уверена в себе.

Я вышла на улицу Венето, как на сцену. Царственно прошествовала по тротуару; во взгляде сияла дерзость, сама земля и красота весны склонялись передо мной: я была гордой королевой с хлыстом в руке. Мужчины бросали на меня откровенные взгляды, которые обычно раздражали меня, но сегодня я позволяла себе принимать эти взгляды, быстро удаляясь на свое свидание. Я ловила свое отражение в витринах и находила себя неотразимой, даже видела в себе качество, в обладании которым раньше сомневалась: ту вызывающую манеру движений, которая пробуждает в мужчинах не просто восхищение, а желание. Возможно, это все из-за радостного дыхания, наполняющего мою грудь под жакетом – старым жакетом, который я была счастлива надеть снова. Верный и надежный, хорошего кроя, он был как друг, на которого всегда можно положиться. Этот серый жакет очень нравился Франческо. Более того, я вдруг вспомнила, что надевала его в день нашей первой встречи. Сердце дрогнуло, на мгновение я растерялась: мне захотелось зайти в магазин, позвонить Франческо, сказать: «Слушай, я иду к тебе в том же, в чем была в первый раз. Я уже близко, жди меня, Франческо». Но, не зная, где он сейчас, я испытала нелепый страх: а жив ли он еще? – и представила его бледным, лежащим на мостовой в толпе зевак, как бывает, когда кого-то собьют. Я протискиваюсь мимо людей: «Я его жена, – говорю я. – Пропустите меня». Мои страдания было настолько сильными, что я застонала. «Франческо! – кричала я про себя. – Франческо, подожди: мы должны прожить этот счастливый день».

* * *
Я вышла на площадь Испании со стороны улицы Пропаганда Фиде – аристократической, всегда внушавшей мне робость.

Остановилась на углу площади: тротуар был завален ветками с цветами персика.

– Нет, – говорила какая-то женщина продавщице цветов. – Слишком дорого.

У цветов был аромат абрикосовых косточек, которые я в детстве любила давить на подоконнике: горький, запретный запах.

– Я возьму, – сказала я, довольная собственным голосом. «Какой у тебя голос, Алессандра, – как-то заметил Томазо. – Когда ты говоришь, я иногда не улавливаю смысла. Прости, это, наверное, невежливо, но мне хочется закрыть глаза, как на концерте, и слушать его музыку». Я расплатилась последними пятьюдесятью лирами, которые у меня были, и с беззаботным видом сунула сдачу в карман.

Франческо уже ждал меня – там, где росли пальмы. Я вспомнила, что он сказал мне во время помолвки: «Пальма похожа на тебя: высокая, стройная, с растрепанными волосами на макушке». Это сравнение мне очень льстило. Может, он нарочно выбрал такое место. Я не могла сдержать улыбку, гордая собой и его любовью. Мне нравилось идти медленно, заставлять его чуть-чуть ждать. Он еще не видел меня, думая, что один. Я наблюдала, как он нетерпеливо ходит взад-вперед.

– Франческо… – страстно прошептала я.

– О дорогая! – воскликнул он. – Утро пропало. Я опоздал, все уже ушли. Проклятый перевод часов. – Потом, обернувшись, сказал: – Красивые цветы. – И снова, погруженный в свои заботы: – Мне нужно дозвониться до Альберто.

– Пойдем пешком? – спросила я, и в моем голосе звучал призыв увидеть меня в свете этого сияющего утра.

– Нет, нет, уже поздно: они могут позвонить и не застать меня.

Он отодвинул ветку персика, взял меня под руку, и мы пошли. В трамвае он стоял у окна, держа в руках цветы, которые оказались довольно громоздкими.

* * *
– Франческо… – звала я его позже, стараясь мягко разбудить.

Я все еще терпеливо ждала своего счастливого выходного дня. Альберто позвонил. «Все хорошо, – сказал он. – Через несколько дней приедет тетя». Это означало, что скоро враги высадятся на Сицилии. По радио мы каждый вечер слышали, как они стучатся в двери нашей тюрьмы. Теперь они шли нам навстречу, сминая своим шагом миндальные деревья, апельсины, бергамоты. Я была рада, хотя чувствовала, как эти деревья сминаются внутри меня. «Ты доволен?» – спрашивала я Франческо. Но его все еще зажимали жесткие стены мыслей: после обеда он лег на кровать, взял книгу и уснул. Я покорно ждала, как ребенок, которому что-то пообещали. Внутри меня царило полное спокойствие, грозившее обрушиться и поглотить меня. Я смотрела на книгу, которую Франческо положил на тумбочку: он оставлял ее раскрытой, распахнутой, чтобы не потерять страницу. Точно так же он делал перед тем, как обратиться ко мне вечером, – чтобы после короткого перерыва снова вернуться к чтению. Это был договор между ним и книгой, его способ загладить перед ней свое пренебрежение. Иногда я притворялась спящей: между ненавистной книгой с жестким корешком и моей уязвленной гордостью шла борьба.

– Франческо, – позвала я снова. Он проснулся, и я поцеловала его долгим поцелуем, вложив в него свой отчаянный призыв.

* * *
После я осталась лежать на кровати. Пытаясь защититься от света, льющегося в окно, или, может быть, от острого чувства стыда, я прикрыла глаза локтем. Мне казалось, я одна из тех женщин, над которыми совершили насилие, а потом бросили в поле в разорванной одежде. И стыд от этого насилия усугублялся тем, что я сама его спровоцировала и даже на мгновение получила удовольствие.

В полумраке комнаты, пронизанном лучами белого света, слышались беззаботные голоса с улицы. Франческо хотел снова заснуть, и только мое молчание не давало ему так поступить: в этом молчании он слышал обвинение и не мог успокоиться, хотя был уверен в своей невиновности. Я чувствовала, что именно страх передо мной мешал ему произнести хоть слово, но также знала, что, если бы он заговорил, это были бы неправильные слова.

– Я хочу поговорить с тобой, Франческо, – наконец сказала я.

Он не ответил, не проявил ни малейшего любопытства: возможно, знал, что я скажу. Его обнаженное тело лежало на простыне – молодое, сильное, светящееся скрытой мощью в плечах, шее, пояснице.

– Так невозможно, понимаешь?

– Что я сделал? – спросил он спокойно, после паузы.

– Ничего, ты ничего не сделал. Но мне нужно поговорить с тобой. Прояви терпение, пожалуйста.

– Я слушаю.

Его голос звучал примирительно, но это меня не успокаивало, а лишь сильнее раздражало. Я бы предпочла, чтобы он признался, что больше не любит меня; то, что он поступил так, продолжая любить, было главной причиной моей обиды.

– Мне нужно кое-что объяснить. Однажды ты вспомнишь, что я все высказала, и не сможешь упрекнуть меня в молчании. Я должна быть честной. Я не злюсь, я не нервничаю. – Я взяла его руку, лежащую на простыне. – Именно потому, что люблю тебя, я должна выговориться.

Он увидел, что я не сержусь, и, кажется, это усилило его тревогу. Его глаза загорелись нежным и печальным светом. В тот момент Франческо был очень красив.

– Я хочу быть откровенной, сказать тебе то, что никогда не говорят мужчинам, потому что они отвечают резко и язвительно. Не отвечай так, прошу: выслушай меня.

Мой голос звучал так непривычно, что Франческо повернулся и посмотрел на меня в замешательстве: это был голос, которым я говорила с Фульвией, Клаудио, Томазо, голос, которым я говорила с Франческо в первые дни нашей любви.

– Я изменяю тебе, – сказала я. – Изменяю тебе каждый день, бесчисленное количество раз – в мечтах. Неважно, – добавила я, – что я изменяю тебе с твоим же образом. Потому что этот образ делает то, чего ты никогда не делаешь, говорит то, чего ты никогда не говоришь, а значит – это не ты. Это другой. Из противостояния с этим призраком ты выходишь еще более бледным, чем от встречи с настоящим соперником. Если бы я изменила тебе с другим, у меня были бы угрызения совести, сожаление. А так я испытываю только горечь.

Комнату окутывал серый полумрак, на ставнях сверкали пятна света, похожие на звезды, а звуки доносились до нас приглушенно, медленно, как шум моря.

– Ты хотел спать, – продолжала я. – Ты всегда засыпаешь после, а я остаюсь наедине со своими мыслями. Мы так давно не разговаривали. Ты больше не знаешь, кто я, что у меня внутри, какое значение я придаю каждому жесту, каждому слову любви.

Он что-то пробормотал, намекая на желание, которое испытывал ко мне совсем недавно.

– Молчи, – остановила я его, беря за руку. – Не говори об этом. Какое это имеет отношение к любви? Это не любовь, если после хочется плакать. Еще ребенком я знала, что такое любовь. Я думала о ней днем и ночью, у окна или в постели между шкафами. Я знаю, я все знаю, я все прекрасно знаю. Все женщины знают, что такое любовь, даже если иногда притворяются, что забыли, приспособились, перестали о ней думать. Нельзя путать любовь с быстрым действием, которое приносит удовольствие, удовлетворение, насыщение, как еда или сон. Ты сам должен останавливать меня, не давать мне унижаться, не позволять нам обоим опускаться так низко.

– Почему? – горячо сказал он. – Это было прекрасно.

– Нет, это не было прекрасно. Твое желание было вызвано томлением в начале сна, а не любовью ко мне. Любовь – это другое. Ты даже не поцеловал меня в губы, – сказала я, закрывая лицо. – Любовь – это бесконечные вопросы, поцелуи, объятия, взгляды, желание видеть себя в другом любой ценой, постоянный страх потерять именно тогда, когда кажется, что вы ближе всего. «Ты любишь меня, Алессандра?» – всегда сомневаться. – «Ты любишь меня, Франческо?» Не говори, что уверен в моей любви: потому что тогда я признаюсь, что часто, когда ты берешь меня, я не люблю тебя. А ты не замечаешь, ты глух, заперт в своем теле, преследуешь свою цель; ты не любишь меня, иначе не оставлял бы меня одну. Ужасно быть одной в такие моменты. Недостаточно, что ты мной дорожишь. Привязанности вполне хватит, чтобы оправдать жизнь с тобой, работу с тобой, еду с тобой. Но она не оправдывает того, что я лежу здесь с тобой, голая, на кровати.

– Алессандра! – мягко остановил он меня.

– Не ругай меня, не будь мужем, не будь родственником. Если ты будешь ругать меня, я замолчу, а мне нужно, чтобы ты знал. Только любовь оправдывает, что я здесь, с тобой, в таком виде. И любовь – не это, понимаешь? Не в этих действиях. Послушай: у нас непростая жизнь, у нас нет денег, мы оба работаем, и часто я устаю. Моя жизнь не была легкой с детства, но я никогда не замечала этого, потому что у меня было бесконечное богатство любви, которое не давало мне чувствовать себя бедной или усталой. В детстве я сидела у окна и ждала; я была спокойна, тиха, покорна: я ждала. Женщины способны на любые усилия и жертвы, пока ждут. Но они не хотят плакать после, не хотят прикрывать лицо рукой. Они не могут, понимаешь? Это приговор: они не могут жить без любви. Поэтому я изменяю тебе. Я изменяю тебе каждый день. И с этим вымышленным образом тебя мы гуляем, читаем вместе, разговариваем, исповедуемся так искренне, что каждый знает о другом все – и ангела, и демона внутри. Мы проводим вместе долгие, радостные, молодые ночи: свет зари проникает в окно, а он все еще держит меня в объятиях и шепчет мне на ухо. Не смейся, прошу, все действительно закончится, если я подумаю, что тебе смешно, когда я говорю это.

– Я не смеюсь, – сказал он.

Он держал мою руку, и его тело больше не казалось сильным, а стало слабым и усталым.

– Может случиться, что однажды я изменю тебе с другим, – в моей голове мелькнул образ Томазо; я резко отогнала его с неприязнью и отвращением. – Возможно, это не будет иметь большого значения. Я продолжу жить с тобой, искренняя, нежная, останусь все той же: честной. – Я могла говорить с ним так откровенно, потому что в тот момент он перестал быть для меня важнее меня самой. – Я уверена, что это не будет иметь значения. Но я хотела сказать тебе, чтобы ты понял, чтобы ты знал: женщины делают все возможное, чтобы сопротивляться любви. Но любовь всегда сильнее их.

– Да, – сказал он. – Я понимаю.

Он притянул меня к себе: обнаженные, мы прижались друг к другу в отчаянном, печальном объятии.

* * *
А на следующий день я забыла. Однако, когда Франческо задерживался, я боялась, что моя откровенность не сблизила нас, а разверзла между нами пропасть. Беспокойно я ждала его у окна, а иногда, чтобы не томиться лишние минуты, шла к трамвайной остановке. Увидев его, я сразу чувствовала, как по жилам разливается тепло. С каждым новым ударом моя любовь становилась все непоколебимей. Это вызывало во мне злость, а главное – страх: мне казалось ужасным, что моя любовь может выжить, несмотря на несчастье.

Лидия посоветовала мне сходить к гадалке: дала несколько адресов, но больше всего рекомендовала синьору Аделе, которая предсказала, что капитан бросит ее, и посоветовала сделать приворот.

– Я не сделала, – признавалась Лидия, качая головой. – Мне казалось, это не сработает…

Я же хотела найти Оттавию: каждую ночь мать приходила ко мне и печально смотрела на меня из-за того, что не могла со мной поговорить.

Однажды вечером мы долго обсуждали спиритизм: Франческо отказывался верить в эти явления и даже передергивал плечами, хотя Томазо утверждал, что у него был интересный опыт.

– Послушай, Алессандра, – сказал он, когда мы остались одни. – Я хочу попросить тебя больше не думать об этих вещах: это слишком волнует тебя, причиняет боль. Не слушай Томазо…

– Ты ревнуешь к Томазо? – спросила я с лукавой улыбкой.

– Нет, с чего бы?

– Потому что он ухаживает за мной.

– А, я в курсе: он целыми вечерами смотрит на тебя.

– И что?

– И что я должен сделать? Запретить ему? Я знаю Томазо слишком давно: он делает это чтобы убить время или даже из вежливости: ты единственная девушка…

– Понятно. Ты думаешь, что никто не может всерьез заинтересоваться мной?

– Нет, и я, кажется, это доказал. Ухаживать за замужней женщиной гораздо проще. Ты хочешь, чтобы я действительно беспокоился из-за Томазо?

– Почему нет?

– Во-первых, потому что я знаю тебя. А во-вторых, – добавил он после паузы, – прости за нескромность, потому что я считаю себя лучше Томазо.

– О, это правда, но…

– Но мне не нравятся эти разговоры. Томазо шутит, я его хорошо знаю.

Я знала, что Томазо не шутит. Я еще раз попыталась объяснить это Франческо, но его ответ не изменился. Меня раздражало, что он считает меня настолько глупой, чтобы заблуждаться насчет намерений поклонника. Однажды он и его назвал козлом.

На следующий день я впервые пошла гулять с Томазо без ведома Франческо; но только потому, что хотела найти Оттавию, а он не хотел, чтобы я это делала. Мы веселились, как двое детей, и смеялись, представляя, что скажет Франческо, если узнает о нашей выходке: Томазо имитировал его голос и тон, которым он отчитал бы нас. Я смеялась, растроганная тем, как хорошо Томазо знает Франческо. Я смеялась, а он на меня смотрел.

– Франческо необыкновенный, – сказала я, и мы оба смутились.

Оттавии больше не было: она вернулась в свою деревню. Мы разочарованно стояли на пороге ее старого дома возле площади Навона и растерянно оглядывались по сторонам, оставшись ни с чем. Не зная, как занять оставшееся время, пошли в кафе – маленькое кафе, где сидели парочки. Улыбнувшись, я сказала Томазо, что компрометирую себя из-за него, а он с улыбкой ответил, что это, увы, не так. Мне стало стыдно перед официантом, который небрежно обслуживал нас, и я спрятала руку с обручальным кольцом. Я призналась в этом Томазо, и он в шутку обиделся:

– Почему, – сказал он, – я не могу быть твоим мужем?

Мы смеялись. Смеялись много, но натянутым, неловким смехом. Мы заговорили о браке и в первую очередь об отношениях между мужчиной и женщиной: в общем, о любви. Каждому из нас было что сказать; мы перебивали друг друга, наши фразы накладывались друг на друга. Между тем кафе опустело: мы посмотрели на часы, и я вздрогнула.

– Уже так поздно!

Томазо смотрел на меня с доброй улыбкой:

– Ты так красива, Алессандра.

Мы прошли немного молча, потом попрощались.

– Можно даже признаться Франческо, что ходили к Оттавии, – сказала я с улыбкой. – Все равно мы ее не нашли…

Он перебил меня:

– Нет, прошу тебя, Алессандра. Конечно, можно. Но мне нравится, что у нас с тобой есть секрет. Пусть даже такой невинный.

Мне показалось, что это допустимо. Так закончился этот приятный день. Давно у меня не было такого дня, грустно думала я, поднимаясь по лестнице. Под нашими окнами кто-то играл на гармони. Выглянув вниз с террасы, я увидела, что играют рабочие. «Какой мягкий, нежный воздух». Я часами готова была слушать гармонь.

Франческо я сказала, что была у Фульвии, и замолчала, ожидая, что он обернется и с горечью упрекнет меня: «Почему ты лжешь?» Я покраснела, хотя не сделала ничего плохого. Но Франческо сидел на полу, слушая радио; из-за того, что звук был очень тихим, казалось, что ему что-то шепчут на ухо.

– Я была у Фульвии, – повторила я, надеясь, что он заметит ложь.

Он кивнул, показывая, что понял, и жестом пригласил меня сесть рядом.

Фульвию я видела все реже. Однажды утром мы вместе ходили к гадалке, которую порекомендовала ее мать и которая жила в глухом переулке возле Колизея. Для этого мне пришлось взять отгул в офисе, выдумав какую-то причину, и этот обман, а особенно свобода, которой я не привыкла наслаждаться по утрам, очень взволновали меня. Мы хихикали, поднимаясь по узкой пыльной лестнице: синьора Аделе жила под крышей. Мы вошли и увидели в прихожей множество женщин, терпеливо ждущих, стоя рядком вдоль стен и глядя на стеклянную дверь, за которой мелькала тень синьоры Аделе.

Это была очень бедная квартира. На стенах вместе с парой дешевых репродукций висели изображения самых почитаемых святых. Темную прихожую освещали лишь две крошечных лампады перед образом святого Антония. Этот красноватый свет отражался в глазах ожидающих. В основном это были бедные женщины, одна держала на руках ребенка, которому то и дело говорила «спокойно», хотя он даже не шевелился. Были и нарядные дамы с обесцвеченными волосами, проявлявшие нетерпение и делающие вид, что пришли, выполняя тягостный долг. А еще была Фульвия, которая хотела узнать, женится ли на ней Дарио, и еще – я. Я больше не была той девочкой, которая сидела у окна, не была той девушкой, которая спускалась по лестнице навстречу Франческо. Я была одной из многих женщин, кто больше не верил в себя и обращался за помощью к гадалкам. Возможно, я смотрела таким же потерянным взглядом, как женщина с повисшей у коленей сумочкой. Как и все присутствующие, я не стыдилась признаться другим женщинам в своем поражении. Я переводила взгляд с одной на другую, и их горе вызывало во мне сочувствие и бунт.

– Здесь слишком много народу, – сказала я Фульвии и увела ее.

Я пригласила Фульвию пообедать у меня. Франческо не было уже несколько дней, он уехал в Милан на собрание с товарищами. Я привыкла провожать его на вокзал, где мы улыбались друг другу до последнего; но, когда поезд трогался, медленно скользя по рельсам, мне казалось, будто кровь вытекает из моих вен. Моя улыбка гасла, и меня снова охватывал страх, из которого складывалась вся наша жизнь. Каждый раз разлука казалась мне риском, будто одно неосторожное движение – и мы потеряем друг друга навсегда. Я возвращалась, и дом казался мне большой пустой коробкой. Дверь скрипела, когда я открывала ее; а когда закрывала, глухой стук зловеще разносился по пустому дому. Первая ночь была ужасной, я не могла уснуть. Потом постепенно меня окутывал покой, как будто глаза прикрывала белая гладкая повязка. Одиночество манило меня сладкими обещаниями: я могла строить любые планы на вечер, но все они казались ничтожными перед той безграничной свободой, которой я обладала. В итоге я оставалась дома, шила у окна. Фульвия завладевала мной: «Франческо нет? – спрашивала она. – Тогда я приду. Мне нужно многое тебе рассказать: когда рядом мужчины, невозможно нормально поговорить».

Это была правда. Мы неделями не видели друг друга, потому что, если Франческо был с нами, я могла уделить Фульвии только самое поверхностное внимание, всего лишь проявить вежливость. Фульвия не удивлялась: она знала, что это часть роли, которую должна играть каждая женщина, и знала, что я искренна в этой роли. Роль, которую женщина играет, когда мужчина рядом, сильно отличается от той, которую она исполняет в одиночестве.

Часто все заканчивалось тем, что мы запирались в ванной. Я не одобряла такие хитрости, но не могла не поддаваться им.

Такое поведение унижало прежде всего нас самих. И все же, когда приходила Фульвия, нам сразу хотелось остаться одним: первые фразы были формальными, и что бы ни говорил Франческо, признаюсь, мы едва отвечали. Нам нужно было обсудить то, что важно для нас, и приходилось оставлять Франческо в одиночестве, в котором он оказывался даже в нашем присутствии. Поэтому, когда я с улыбкой спрашивала Фульвию: «Хочешь причесаться?» или «Хочешь снять пальто?», мы все были довольны. Франческо брал газету, а мы вдвоем удалялись по коридору, оставляя за собой эхо пустых фраз. Пока я поворачивала ключ в замке, Фульвия сбрасывала маску оживленности и смелости:

– Ну? – заботливо спрашивала она.

Я опускалась на край ванны и говорила:

– Я в отчаянии.

– Если бы ты только знала… – отвечала она со вздохом, намекая на себя.

У нас были напряженные лица, потерянные взгляды. Время от времени мы замолкали, прислушивались, потом продолжали шепотом:

– Представь, вчера я накрыла стол, поставила цветы, потому что было одиннадцатое, а одиннадцатое…

– О, я знаю…

– Да. Он улыбается, говорит: «Что за праздник?». Мне хотелось расплакаться, но вместо этого сказала: «Угадай». Я была в том же платье, что в тот день, волосы распущены, как тогда. «Угадай», – повторяла я с улыбкой. Он ничего не помнил. Пришлось подсказать ему.

– А он?

– Вечером принес флакон духов.

– Это странно, – говорила Фульвия, – но мужчины думают, что могут все исправить вещами, которые стоят денег…

Мы прислушивались к звукам за дверью, прикладывая палец к губам, и произносили вслух ничего не значащие фразы. Мне было грустно, что, любя его так сильно – и именно поэтому, – я вынуждена унижаться до подобного поведения.

* * *
Мы обедали одни, и в доме царила та особая атмосфера – одновременно расслабленная и оживленная, – которая возникает, когда женщины остаются наедине. Я ходила из кухни в столовую и подавала Фульвии еду, не чувствуя никакого стеснения. Я могла не контролировать себя, и это невероятно успокаивало: когда рядом был Франческо, я всегда боялась, что любое мое движение, любое слово может заставить его осуждать меня. Женщина всегда понимает, как тяжела жизнь другой женщины, знает, как легко ошибиться, когда ты устала. А женщины постоянно очень устают. Фульвия с теплотой оглядывала дом, который я каждый день убирала, подметала, протирала от пыли, и ее взгляд был ласковым объятием.

Мы обедали за раскладным столом в кабинете.

– Здесь так хорошо, – сказала Фульвия.

Солнце билось в полуприкрытые ставни, пытаясь проникнуть в полумрак комнаты; из-за горячего воздуха и отчаяния, которое упорно поднималось во мне, у меня перехватывало дыхание.

– Я не хочу есть, – сказала я. – И потом, прости, все так невкусно. Из-за Франческо я не могу держать в доме ни крупинки риса, ни капли масла[25]. Его не осмелятся арестовать просто так – Франческо слишком известен. Но с радостью сделают это под предлогом какого-нибудь мелкого нарушения. Это их метод.

Я поняла, мое отчаяние питается страхом, что с ним может что-то случиться в чужом городе, где он один. Я получила от него весточку всего день назад, но во мне вдруг укрепилась уверенность, что его арестовали – в Милане или по дороге. Я представляла, как он выходит из поезда под конвоем, воображала боль, которую испытаю, узнав эту новость, ощущала ее как удушье в горле, как сердечный приступ, – и все же знала, что даже тогда не смогу умереть, чтобы избежать страданий. Это будет лишь еще одно долгое мучение, которое придется пережить. Я провела рукой по лбу, словно пытаясь стряхнуть этот кошмар – или, вернее, эту любовь.

– Пойдем, – сказала я, когда Фульвия закончила есть. – Пойдем в мою комнату, приляжем на кровать, поговорим.

В комнате было очень уютно.

– Прости, – сказала она, – я разденусь, так прохладнее, и платье не помнется.

Она легла на кровать в короткой черной комбинации, открывающей красивые ноги и подчеркивающей кружевами объемную грудь. Я продолжала говорить, уже не следя за нитью разговора: делала вид, что смотрю ей в глаза, но на самом деле разглядывала эту грудь – круглую, белую. Какая сладость, думала я, женская грудь.

– Разденься и ты, – предложила она. – Так прохладнее.

Я колебалась. Поправляла вещи в комнате и не решалась снять платье, стесняясь своей худобы. Я решила пройти курс лечения, чтобы увеличить объем груди.

– Какая ты изящная! – воскликнула она, когда я разделась. – Ты как тростинка, – добавила она с легкой иронией. – Я никогда не видела тростинку, это книжное слово, но оно тебе подходит, мне нравится, как оно звучит. Тростинка. Слово наполовину мужское, наполовину женское. А что такое тростинка?

– Это растение, которое растет у воды, – объяснила я, улыбаясь. – По крайней мере, я так думаю. Очень гибкое растение.

– А! – сказала она, уже отвлекаясь. – Иди сюда, приляг, отдохни. Когда две женщины остаются одни, они всегда в конце концов оказываются на кровати и болтают. Помнишь, как наши с тобой мамы?

– Да, – ответила я задумчиво.

– Они всегда говорили о Харви. Я росла с постоянным любопытством и жгучим стремлением узнать его… Но, может, так лучше. Знаешь что? Когда Дарио заставляет меня страдать, я всегда думаю о Харви, чтобы отомстить. Хотя при знакомстве он наверняка оказался бы таким же, как все.

– Не думаю, – сказала я с упреком в голосе.

– Да, да, может, даже хуже. Признаюсь, однажды в прошлом году – я тебе не рассказывала – я слышала, как обсуждали семью Пирс. Я была в компании людей, которые часто ходят на концерты. Говорили о матери, заговорили и о нем. Знаешь, что говорили о Харви?

– О Харви? – переспросила я, бледнея. – Что?

– Говорили, что он сумасшедший, маньяк, что у него навязчивые идеи. Мне даже показалось, что намекали…

– На что?

– Не знаю, может, мне только показалось, но, в общем…

Она замолчала, смущенная, и смотрела на меня, надеясь, что я угадаю ее мысли.

– Говори, – подтолкнула я ее.

– Говорили, что он… ненормальный. Он не… как это сказать? Ему не нравятся женщины.

– Какая глупость! – воскликнула я. – Разве так бывает?

– Конечно, – сразу согласилась она. – Так не бывает.

Мы молча курили. «В нем нет ничего, что могло бы ранить меня, – говорила моя мать. – Я говорю, а он отвечает так, как я ответила бы себе сама».

Было жарко; несмотря на закрытые ставни, в комнате стало невыносимо душно. Меня клонило в сон, и только желание продолжать этот разговор не давало мне задремать. Казалось невероятным, чтобы мужчина никогда не ошибался – ни в жесте, ни в слове.

– Или бывает… – пробормотала я, допуская мрачную догадку, не решаясь поднять глаза и встретить взгляд Фульвии.

– Да, – ответила она.

Мы замолчали. Нежная грусть охватила нас, а вместе с ней – потребность в утешении. Мы курили и перебрасывались случайными фразами, чтобы разрядить тягостное молчание: «Вот пепельница, спасибо, прости».

– Не упоминай этого при Франческо, если он заговорит о… – попросила я.

– О, конечно! Видишь, я даже тебе не говорила, даже сама забыла. А сейчас не знаю, как…

– Да, конечно…

– Наверное, потому что речь зашла о твоей матери, о нашем детстве. Всякий раз, когда я вспоминаю то время, мне хочется вернуться назад. Зачем мы стали взрослыми, познали мужчин и столько всего? – добавила она с улыбкой. – Кажется, я никогда не говорила тебе, но в детстве я была влюблена в тебя.

– В меня? – растерянно переспросила я. Сердце бешено колотилось.

– Да, поэтому я так плохо с тобой обращалась. А потом плакала.

– О, – засмеялась я неуверенно.

– Мне нравилось твое имя, твои изящные манеры, твое платье с высоким воротом – все, что делало тебя такой непохожей на меня. Я вела себя вызывающе и эксцентрично, чтобы задеть тебя. Бросала тебя, гуляла с Аидой, с Маддаленой, чтобы вызвать ревность, заставить страдать.

– И у тебя получалось, – прошептала я. – Я ревновала.

Я смотрела в пустоту перед собой, но видела лицо Фульвии-ребенка, ее черные волосы, рассыпанные по подушке Франческо, ее прекрасное мягкое тело, нежные холмы груди. О, думала я, какое это чудо – женщина, почему никто не видит этого, почему никто не любит ее полностью?

– В глубине души, – сказала она шутливо, – мне жаль, что мы обе женщины. Мы могли бы пожениться. Ты вышла бы за меня?

– Конечно, – ответила я. – И повезла бы тебя в свадебное путешествие в Венецию.

Она тихо рассмеялась. Я тоже. Вокруг нас витало смущенное волнение. Мне казалось, все это было не случайно. Во мне зарождалась дьявольская решимость не выпускать Фульвию из комнаты. Мы заперлись бы вместе в доме, в женском порядке и беспорядке, как внутри драгоценной шкатулки. Мысли и желания, казалось, свободно и естественно перетекали от меня к ней и обратно. Я бы попросила ее снять комбинацию, показать мне грудь. Мы обе женщины, сказала бы я ей, что в этом плохого? Я любовалась ее перламутровой кожей. Во мне разгоралась жесткая полемика с Франческо. Я хотела показать ему, какое благоговейное внимание нужно уделять женщине; я бы знала, какие слова сказать, какие сказки придумать. Горькая обида охватывала меня при мысли, что он никогда не произносил мое имя в те моменты, которые должны были бы быть самыми сладкими, а становились, наоборот, жесткими, грубыми.

– Да, было бы чудесно пожениться. Но такими, как мы есть: двумя женщинами. Ах! – вздохнула я с сожалением, в котором выплеснулась вся горечь от того, что меня не понимают.

Фульвия взяла меня за руку, чтобы утешить. Она так хотела меня успокоить, что, осмелюсь предположить, если бы я попросила ее сделать для меня что-то – показать грудь, – она бы согласилась.

На мгновение я задержала ее пухлую, мягкую руку в своей: касание радостно отозвалось в моей жесткой ладони.

Раздался звонок, и я вздрогнула, словно меня застали врасплох. Я решила не открывать.

– Не пойду, – сказала я.

Звонок повторился, настойчиво.

– Подожди, – воскликнула я, вскакивая с кровати. – Может быть, это телеграмма от Франческо.

Я накинула халат и пошла открывать. Вернулась, неся на руках шелковое платье.

– Это красильщица, – сказала я. – Кажется, хорошо получилось, как думаешь?

– Да, – ответила она, садясь на кровати. – Думаю, да.

– Она честная, – сказала я. – Восемьдесят лир.

Я достала деньги из сумочки и пошла в прихожую. Когда я вернулась в комнату, Фульвия уже стояла и застегивала блузку. На мгновение между нами воцарилась неловкость. Мне показалось, что Фульвия не в духе. Я подошла к ней:

– Приходи сегодня вечером, – шепнула я. – Я никогда не хожу в кино, пойдем сегодня вместе, а потом ты останешься у меня, мы будем одни. Вечером прохладно, это окно выходит на террасу, здесь хорошо, пахнет жасмином.

Она смотрела на меня неуверенно. Я сжала ее запястье пальцами.

– Приходи, поняла?

– Да, – тихо ответила она, и больше мы не говорили об этом.

* * *
Я пришла в кино точно в назначенное время, но Фульвии не было. Мужчины разглядывали меня, пока я одиноко прогуливалась у входа, их взгляды освещали меня, как прожекторы. Я злилась, боясь, что Фульвия нарушит нашу договоренность. Наконец она появилась, хотела извиниться за опоздание, но я не дала ей говорить, потому что начинался последний сеанс.

Я купила билеты на самые дорогие места: Фульвия не удивилась и вела себя так, будто мы встретились впервые. Мы не говорили о Франческо или Дарио, держались как новые знакомые, у которых пока мало общих тем. Она избегала смотреть на меня и все же, чувствуя, что мой взгляд часто ищет ее в темноте, следила за осанкой, держала спину, с изяществом поправляла волосы. Я волновалась, что какое-нибудь обстоятельство может помешать нам пойти домой вместе: боялась даже, что она забыла мое приглашение, поэтому сказала:

– Если сегодня будет воздушная тревога, у нас в доме есть надежное укрытие.

Фульвия не ответила, и я успокоилась: она пойдет.

Мы обменивались впечатлениями о фильме, который оказался плохим и совсем нас не заинтересовал: это были довольно глупые комментарии, и я поняла, что мы пытаемся вернуться к той близости, что была у нас в детстве, что снова говорим на том же языке и, главное, снова чувствуем, будто делаем что-то запретное, оставшись одни. Мы тогда ходили в кино с Систой, и в темноте, пока фильм откровенно рассказывал о проблемах, которые мы едва осмеливались упоминать, нам казалось, что мы другие. Чтобы скрыть смущение, Фульвия всегда громко комментировала происходящее на экране; однажды, когда актеры долго целовались, она рассмеялась. Теперь я понимала причину ее тогдашней грубости и внезапного равнодушия, за которым она пряталась сейчас.

– Фульвия, – сказала я. – Возьми, я купила тебе шоколадные конфеты.

Кинотеатр находился недалеко от моего дома. Я показывала дорогу, будто она была ей незнакома. Стояла лунная ночь, новый квартал был весь белый и казался незнакомым городом в Алжире или Марокко.

– Хороший район, – говорила Фульвия.

Я с жаром отвечала, чтобы она не слышала, как прохожие обсуждают, что такое ясное, освещенное небо – приглашение для самолетов.

Мы на ощупь поднялись по темной лестнице, я вела Фульвию за руку. Неуверенность, вызванная внезапной темнотой, делала ее шаги тяжелыми, будто она сопротивлялась. Мне приходилось слегка тащить ее за собой. Эта лестница тоже была винтовой, бесконечной, притягательной, пугающей; наше дыхание эхом разносилось вокруг, и моя рука дрожала, пока я медленно открывала дверь.

– Тс-с! – прошептала я. Я продолжала вести Фульвию за руку по темному дому. Через открытые окна, как ледяная вода, лился лунный свет, а в комнате пахло жасмином. В этом аромате мне чудился Франческо. Я прогнала его образ.

– Вот, – сказала я Фульвии. – Посмотри, как здесь красиво.

– О… – удивилась она.

С террасы были видны новые дома Париоли и плоская, одинокая, тоскливая равнина. Река внизу, текущая между высокими берегами, казалась полоской тени. Большие дома, простор равнины, деревья и холмы – все терялось в безграничной шири неба. Казалось, что только это небо живо – вместе с лунным светом, легким движением облаков, ярким мерцанием звезд.

* * *
Нам с Фульвией на балконе высокого девятого этажа, казалось, было предназначено первыми вступить в контакт с этим чудесным и коварным пространством.

– Страшно… – сказала она.

– Нет, – возразила я. – Они не прилетят, нужно научиться снова смотреть на небо с доверием…

Я вернулась в комнату и в спешке выбрала для Фульвии ночную рубашку из своего небольшого гардероба; я решила дать ей лучшую – ту, что была на мне в день свадьбы. Потом закрыла ставни и в темноте, нечаянно повернувшись, задела ее: она вздрогнула, подавив крик.

– Подожди, – сказала я.

Я пошла в ванную, вернулась в ночной рубашке. Я двигалась решительно, но именно эта сухая решимость и резкий тон голоса выдавали мое смущение. В комнате было еще темно; когда я зажгла свет, то увидела неподвижно стоящую Фульвию: она не осмелилась сделать ни шага. Она выглядела такой растерянной, что мне захотелось утешить ее долгим разговором, взять ее под защиту своих объятий. Вместо этого, не глядя на нее, я резко спросила:

– Ты хочешь раздеться в ванной?

– Нет, спасибо, – смиренно ответила она. – Я разденусь здесь.

Она вертела в руках рубашку, повторяя, что завтра у нее много дел. Наконец сбросила цветную юбку и осталась в комбинации, приоткрывавшей полные, покрасневшие от жары колени. Комбинация выглядела поношенной. Она угадала мои мысли и, указывая на свое и мое белье, сказала:

– В Прати есть магазин, где продают в рассрочку без процентов.

Она на мгновение замерла, на ее губах лежала неопределенная улыбка, немного смущенная, немного испуганная. Потом она сняла комбинацию и осталась голышом, с ночной рубашкой в руках.

Ее белое тело притягивало слабый свет лампы и превращалось в большое молочное пятно, режущее глаз. У нее не получалось развязать ленту, мешавшую ей просунуть голову в вырез рубашки: все ее тело пребывало в движении, она торопилась прикрыться, ноги сжимались, руки нервно теребили белый шелк, скрывавший ее голову. Я могла рассматривать ее, пока ее взгляд не запрещал мне. Оно выглядело молодым, кожа – сияюще безупречной, но, поскольку Фульвия была довольно пышной, казалось в некотором роде уже уставшим. Это тело было более полное, более округлое, но я видела, что оно похоже на мое каждым изгибом, и из-за этого сходства меня охватила мучительная жалость к страданиям, которые выпадают на долю каждого женского тела. От растерянного оскорбления юности до насилия брака, от раскрытия белого лона до разрывов материнства, от изнеможения кормления ребенка до унизительных страданий возраста, когда молодость покидает его. Я смотрела на тело Фульвии с таким глубоким состраданием, что она, должно быть, почувствовала это и начала метаться в узкой рубашке: я понимала, что она готова порвать ее, лишь бы освободиться от моего взгляда. Наконец она гневно воскликнула:

– Помоги мне!

Я подошла к ней, развязала ленту, и она, просунув голову в вырез, вздохнула с облегчением. Огляделась, будто боясь, что за эти короткие мгновения что-то в комнате поменялось. Успокоившись, повернулась к зеркалу.

Мы увидели свои отражения – обе в белом, как ангелы; за нами белый простор кровати. Без губной помады, с аккуратно причесанными волосами, мы, такие непохожие, казались двумя юными сестрами, которые живут в одной комнате и вместе мечтают о будущем. Я завязала пояс на ее талии.

– Какая красивая сорочка! – воскликнула Фульвия, грациозно ее расправляя.

Она смотрела сквозь свое мечтательное отражение в зеркале и, преодолевая границы комнаты, устремлялась к кому-то, будто готовая отдаться. И я тоже, всматриваясь в себя, тянулась к своему влюбленному лицу. Неподвижные, мы погружались в блестящую поверхность зеркала, легкие, босые, шли навстречу Харви.

– Помоги мне, – сказала я Фульвии, падая на кровать в рыданиях.

– Помоги мне, – говорила и она.

Мы называли имена Дарио, Франческо.

Всю ночь мы проспали в обнимку.

* * *
Иногда мне казалось, что утешение я смогу найти только в старости и тогда, возможно, достигну той ясной безмятежности, к которой стремлюсь. Я хотела состариться поскорее, сразу, но это было трудно – я была слишком молода, а молодость несет в себе настойчивую потребность связывать все с любовью. «Может, – говорила я себе, – мне бы помогло чисто духовное общение». И с этой надеждой я лелеяла мысли о Томазо. Однажды вечером мы встретились и долго гуляли вместе. Вернувшись домой, я рассказала Франческо о нашей встрече. Но не призналась, что мы все время мы говорили о моей матери: Томазо хотел знать все, каждую мелочь, даже спросил, есть ли у меня фотография Харви. Каждый раз после встречи с Томазо я задумчиво стояла у окна на террасу, а потом внезапно бросалась к Франческо и прижималась к нему.

Этими объятиями я говорила с ним. Признавалась, молча пряча лицо у него на груди; но даже тогда он не слышал мой голос. И теперь я боялась, что, даже услышав, он станет ругать меня, как это делают родители, велит больше не встречаться с Томазо, но не постарается понять, почему мне так хорошо с ним. Франческо находил утешение в своих статьях и в борьбе бок о бок с товарищами: это был его способ говорить, выражать себя. Это было неправильно, что я всегда молчала.

И все же я не хочу, чтобы из моего рассказа Франческо предстал не таким, каким был на самом деле. Он был хорошим человеком, к тому же самым умным из всех, кого я встречала. Я же была обычной девушкой, и потому так подробно рассказываю о себе, чтобы все меня узнали. Кем был Франческо, знают все.

Он мне очень нравился. Он не был красив, как я уже говорила, но обладал той естественной грацией, которая у мужчин выражается в сдержанности и простоте. Часто я замечала, как в какой-то момент все кажутся некрасивыми или неприятными. Франческо же мне нравился всегда. Порой, когда мы были в гостях и сидели поодаль, я все равно чувствовала незримую нить, связывающую нас; он держал конец этой нити, даже не глядя на меня. «Я люблю тебя, – говорила я ему, как будто снова выбирая его среди всех. – Ты понял? Дорогой, обернись. Я люблю тебя». Но он никогда не слышал, как я мысленно обращалась к нему. Ужасный человек, думала я, эгоистичный, холодный. Незримая нить сжимала мои запястья. «Отпусти меня, – говорила я ему. – Я хочу дышать». Но даже обижаясь на него, я чувствовала нашу неразрывную связь; он был моим мужем, и эти невидимые трудности, эти жгучие разочарования были нашими общими; я признавала за ним право быть моим врагом.

Я любила его и не хочу его обвинять: я лишь хочу показать, каким он был для меня. Другие знают, чего он стоил как писатель, каким он был учителем, другом, сыном, но только я могу знать его как мужа. Он никогда не думал, что я та же самая женщина, которую он когда-то любил и желал, с тем же характером и теми же потребностями. Франческо был очень умным, и все же, казалось, верил, что все во мне изменилось только потому, что я стала его женой. Он говорил: «Все начнется после». Если бы он сказал: «Все закончится», я бы, возможно, не вышла за него, потому что знала, что не настолько сильна, чтобы от всего отказаться. Я осталась той же; более того, я мыла тарелки, из которых он ел, чистила ботинки, в которых он ходил, перепечатывала его статьи и прятала их в кухонном шкафу, стояла в очередях. Я бы предпочла есть только хлеб с маслом, лишь бы не мыть посуду и не стоять в очередях. Неправда, что эти занятия – призвание женщин: они делают это, когда необходимо и главным образом чтобы быть полезными и приятными мужчинам, как делают многое другое, когда любят, включая те ужасные и жестокие вещи, которые сделала я. А мужчины думают, что возмещают все это тем, что содержат своих жен. Но на самом деле так бывает редко. Конечно, есть женщины, которые спят до полудня, а из дома выходят только ради визита к парикмахеру, к портнихе или в театр, а мужчины работают день за днем, чтобы обеспечить им удобства, роскошные шубы и драгоценности, и женщины этим пользуются. Я таких не знала, никогда не встречала, потому что они быстро проносились мимо в своих автомобилях. Зато я знала женщин, которые работали со мной, которые жили на улице Паоло Эмилио, которые в мороз стояли в очередях с ребенком на руках, которые сидели рядом со мной в трамвае, когда я ехала в офис или на уроки. Почти все выполняли дома работу служанки. Но служанке мы никогда не говорим: «Я тебя содержу», потому что она в обмен на деньги, еду и кров добросовестно трудится. А жена выполняет и работу служанки и куртизанки, и кормит грудью детей, и присматривает за ними, и шьет им одежду, и штопает вещи мужа – и все это не требуя даже жалованья служанки. И все равно муж может сказать ей: «Я тебя содержу».

Я делала все это охотно: поправляя постель, я часто прижималась щекой к подушке Франческо; подворачивая манжеты его рубашек, я ощущала, что я держу его запястья в своих руках; я стояла в очереди, чтобы купить кабачки, которые он так любил, и, если не успевала их достать, чувствовала жгучую зависть к женщинам, которые могли приготовить кабачки своим мужьям. Я перепечатывала его статьи и боялась, когда он не возвращался домой, поддерживала его в работе с товарищами, одевалась для него, причесывалась для него, все делала для него, готова была на самые низкие поступки – вроде тех, что совершила, – лишь бы он понял, что я по-прежнему та же девушка, которая в полете спускалась по лестнице галереи Боргезе, и смотрел на меня с изумлением, как на чудесное создание. Женщины делают все и еще рожают детей, а взамен просят лишь несколько слов любви.

С воскресенья до воскресенья я откладывала надежду услышать эти слова. Возможно, это покажется смешным тому, кто никогда не работал и не знаком с безжалостным механизмом часов и слепым круговоротом недели. А я любила воскресенья: мне казалось, что в этот день солнце ярче, небо чище, и, думаю, так и было. Я никогда не ходила в церковь, но мне нравился звон колоколов, нравилось видеть бесстрашные лица девушек, их новые платья, смотреть из окна на служанок, которые приглаживали волосы бриолином и выходили на улицу, растерянные, подавленные свободой.

Я ждала, когда и внутри меня наступит воскресенье: проснувшись утром, откладывала до завтрака; потом днем Франческо работал, а я читала или шила рядом с ним. «Еще только шесть, – думала я, – еще есть время».

Он поднимал глаза и ласково говорил:

– Ты выглядишь уставшей.

Было восемь, половина девятого; и я сдавалась, спрашивала:

– Ты хочешь есть?

– Да, спасибо, – отвечал он, слегка потягиваясь.

Я шла на кухню.

– Все, – думала я. – Сегодняшний день закончился.

В горле пересыхало, саднило; по коже пробегала дрожь – от накатывающих слез. А на следующий день я забывала. Если шел дождь, я ждала солнечного дня; если работала – выходного; я даже верила в силу нового платья. «Сегодня, – говорила я. – Может, завтра». И ничего не помогало, я больше не чувствовала себя молодой и красивой. Мне был всего двадцать один год. Я шла по улице, и мне казалось, что только у меня, одной из всех женщин, нет больше ни глаз, ни ног, ни рук.


* * *
По воскресеньям Франческо всегда приносил домой пирожные. Улица, на которой мы жили, была тупиковой и довольно узкой, по бокам стояли новые дома с балкончиками, на которые люди любили выходить по праздникам, когда светило солнце. Блестящая белая коробка ярко выделялась на фоне темного костюма Франческо: это было первое, что замечали соседи, когда он появлялся на улице. Они выглядывали из окон и наверняка размышляли о том, как эта нежная забота контрастирует с кажущейся суровостью профессора, к тому же, должно быть, обеспокоенного тем, что его политическая позиция никем не одобряема, никому не понятна.

– Сандра, я принес тебе сладости, – говорил он.

– О, спасибо, – отвечала я, улыбаясь. – Спасибо, – как будто каждый раз это было неожиданностью.

Я вспоминала время нашей помолвки, когда мы с Франческо ходили в кафе, чтобы поговорить спокойно и откровенно. Мы избегали уединенных кафе, столь милых парам, не желая, чтобы наши отношения можно было принять за обычные. Мы стали завсегдатаями таких кафе, где проводили свои дни пожилые мужчины. В кафе на улице Виа Национале мы часто сидели рядом с компанией чиновников-пенсионеров, которые обсуждали политику, а потому говорили шепотом, меняя тему, если к ним кто-то приближался.

Едва усевшись, мы с Франческо начинали торопливо говорить, пытаясь успеть поделиться всем, что хотели сказать друг другу. Подходил официант, и мы раздраженно оборачивались, стремясь поскорее выполнить досадную обязанность – сделать заказ. Когда официант уходил, мы снова начинали счастливо улыбаться, словно завоевали свое уединение героической ценой. Но он оставлял на столике тарелку со сладостями, канноли, бисквитные пирожные, корзиночки с вишнями, и их присутствие было для нас оскорблением, даже вызовом, потому что наводило на мысль, будто мы пришли сюда просто поесть или посидеть в популярной кондитерской.

Вокруг мы часто видели молчаливые пары. Мужчина листал газету, женщина с аппетитом ела из вазочки мороженое с цукатами. Покончив с мороженым и газетой, они, чтобы развлечься, рассматривали других посетителей; редко обменивались словами, кивком. «Они муж и жена», – говорили мы, смеясь. Муж проверял счет, жена недоверчиво косилась на цифры, и я отворачивалась, пока Франческо, смущаясь, торопливо клал несколько грязных банкнот на поднос. Потом мы уходили под руку.

Но теперь, больше чем через год после свадьбы, мы редко выходили вместе: если это случалось, то всегда с определенной целью.

Мы больше никогда не ходили на виллу Боргезе целоваться и никогда – в кафе поболтать. «Зачем? – сказал он однажды. – Теперь мы можем говорить дома». А дома Франческо читал, писал, а я готовила, заправляла постель, гладила: нам некогда было разговаривать. Много раз я хотела предложить ему пойти в кафе – как раньше, когда я была свободна от домашних хлопот и не знала, хватит ли у него денег заплатить по счету. Но теперь я боялась, что, даже если бы мы пошли в кафе, нам не о чем было бы говорить, он раскрыл бы газету, а я, возможно, завидовала бы ему, потому что у него была газета.

Наконец случилось то, чего мы больше всего боялись. Однажды вечером Франческо пришел домой и сказал, что расследование в университете завершено. Я взглянула на него, бледная, с вопросом в глазах. После короткой паузы он тихо сказал:

– Отныне я больше не могу преподавать.

Мы молча обнялись. Это было настолько серьезно, что в последующие дни мы даже не находили в себе сил все обсудить. Но обоим было трудно спать по ночам.

– Спокойной ночи, дорогая, – говорил он.

Я отвечала:

– Спокойной ночи, любимый, – и тьма накрывала на нас, густая, тяжелая. В темноте я чувствовала, как вокруг нас клубятся незримые угрозы, слышала, как у подъезда останавливается чья-то машина, и замирала. Франческо лежал неподвижно, я думала, что он спит. Ночь казалась бесконечной: будильник отсчитывал минуты, отделявшие нас от того дня, когда Франческо перестанет быть недовольным. «Я здесь, дорогой, спи», – говорила я ему про себя, будто пытаясь спрятать в моей крови, во всех моих членах, как в футляре. Я хотела спрятать его, защитить от незримых глаз, что следили за ним, от незримых пальцев, что грозили ему, от высокомерного голоса радио.

Лежа на широкой кровати, мы не касались друг друга, но все равно оставалось ощущение, что мы держимся за руки; я чувствовала, что нас с ним связывают нерушимые узы, испытывала яростное желание защитить нас. Мы носили одну фамилию, и нам было недостаточно просто жить в одном доме – мы хотели делить кровать, простыни, сон. «Франческо…» – звала я его шепотом к себе.

Он не спал, поворачивался: мы искали друг друга, побуждаемые внезапной потребностью подтвердить нашу близость. В коварной тьме, что окружала нас, мы хотели убедиться, что еще свободны в своих желаниях и поступках. В те дни мы часто занимались любовью с упорством бедных, несчастных, угнетенных людей, у которых остался один единственный способ проявлять свою волю. Каждая ночь могла стать последней проведенной вместе, в любой момент могли постучать в дверь, и обладание друг другом было нашим способом мужественно выразить свое презрение. В открытое окно было видно прекрасное июньское небо и звезды: в эти моменты мы больше не чувствовали себя униженными и слабыми.

* * *
Потом настало время, когда мы питались только вареным картофелем. Слух о несчастье, постигшем Франческо, разлетелся по городу, и все нас избегали. Даже свекровь принимала нас неохотно и осуждала, используя выражения синьоры Спаццавенто. Я понимала, что все обвинения, которые она выдвигала против сына, – даже когда она радовалась, что муж умер раньше и не был замешан в этой несчастной истории, – были адресованы в основном мне. Действительно, после каждой своей жестокой фразы она косилась на меня, чтобы убедиться, что я услышала. Она сидела в жестком кресле, а мы – напротив, на стульях; она говорила строго, а я улыбалась. Я чувствовала, что Франческо больше не ее сын, а мой муж. Я вспоминала, как впервые вошла в этот дом, когда он устроился на подлокотнике кресла матери, а я на стуле перед ними. Теперь же он сидел рядом со мной, а она – одна. Франческо потерял также небольшую подработку у родственника Альберто. «Вы же понимаете…» – сказал ему тот. И Франческо понял. Мать моей ученицы тоже сказала: «Вы же понимаете…» – когда новость появилась в газетах.

Свекровь спросила, как мы будем решать насущные проблемы; она приберегла этот вопрос напоследок, надеясь взять реванш. Она надеялась, наверное, что мы попросим помощи. Я сказала, что остается моя зарплата и что я рассчитываю на сверхурочные. Моя скромная независимость снова вызвала ее явное недовольство.

– Видите, синьора? – сказала я. – Хорошо, что и женщины работают, и мужчины не вынуждены мириться с унизительными условиями, лишь бы содержать их.

– Значит, ты одобряешь своего мужа? – сказала она, раздраженная, что не нашла во мне союзницу. – Одобряешь, поощряешь?

Какими нелепыми показались мне эти слова; и старомодным – этот дом с красными шторами, черной мебелью, напыщенной горничной в фартуке. Я вышла оттуда в последний раз, это было понятно. Я больше никогда не услышу о синьоре Спаццавенто. И все же я помнила ту ночь, когда Франческо болел, потому отвечала с ней мягко:

– Постарайтесь понять, синьора. Между нами нечто гораздо большее, чем происходящие события. Я люблю его.

«Она всегда была лгуньей, – скажет она позже. – Лицемерной лгуньей, хотя и притворялась кроткой, покорной. Но я сразу ее раскусила». И нарисует мой портрет, в котором я, если честно, не могу узнать себя. Она будет утверждать, что я завидовала ее дому, ее фарфору. «О, это неправда, зачем вы так говорите, синьора?» – мне захочется ее переубедить, но я промолчу. Она скажет также, что я не любила Франческо, и будет единственной, кто так сказал. Я простила ее, потому что после меня она, конечно, страдала больше всех. Но я вспоминала одиночество, в котором мы оказались с Франческо, выйдя в тот вечер из ее дома на Пьяцца дель Понте Сант-Анджело. Это было уже не сладкое одиночество наших первых встреч, это была ледяная пустота, подкрепленная ее голосом, осуждающим нас. Я хотела сказать ему, что для нас нет ничего важнее нашей любви, но знала, что он просто машинально кивнет. Он был недоволен вообще, а потому был недоволен и мной. И мужество, которое мне приходилось проявлять, лишь укрепляло его недовольство.

Порой он казался раздраженным из-за того, что у меня еще есть возможность работать. Когда я уходила в офис, он едва прощался со мной. Он стал ворчливым, угрюмым. Говорил: «Опять картошка». Нам прислали мешок картошки из Абруццо. Бабушка была единственной, у кого мне не стыдно было просить помощи: она бы не посчитала меня корыстной или малодушной, зная, что я отказалась от имения, а сама даже не могла раздобыть себе картошки. Те немногие деньги, что у нас были, уходили на сигареты, которые Франческо курил без перерыва. Достать их было трудно: коллега из офиса уступал мне свою часть пайка, и еще привратник продавал. Но продавал неохотно, потому что был против политических взглядов Франческо. На стене за его столом висела большая географическая карта, на которой у него в первые месяцы войны разворачивалось стремительное наступление флажков: он был улыбчив, приветлив и гордился, что его сын – на фронте. Потом постепенно флажки начали исчезать, и за его спиной на карте можно было увидеть потерянную Эритрею, потерянную Ливию. С тех пор как Франческо отстранили от преподавания в университете, привратник Сальветти смотрел на меня сурово, словно отступление флажков было моей виной, но поскольку он мог бы дать мне сигарет, я каждый день обращалась к нему, а он отвечал высокомерно:

– Вы думаете, я занимаюсь контрабандой? Вы что, не в курсе что мой сын воюет?

Я настаивала:

– Пожалуйста, Сальветти.

Он снова отказывал и потом многозначительно поглядывал на карту. Однажды в офисе мне стало плохо: все окружили меня, говоря, что, возможно, я съела что-то несвежее. «Не может быть. Вчера я ела только картошку», – ответила я и тут же смутилась, увидев, как коллеги переглядываются; кто-то шепотом спросил, голодна ли я. Я отрицала, не хотела, чтобы меня жалели, это было бы как выступить против Франческо. Я сказала, что часто ем мясо и фасоль из Абруццо: «Правда, я не голодаю». Тогда я заметила, как все сочувственно разглядывают мои руки, мое исхудавшее тело, и мне казалось нечестным обвинять Франческо в моей врожденной худобе. «Я прекрасно себя чувствую, – одернула я их. – У нас все прекрасно». Одна девушка предложила собрать деньги, но я, поблагодарив, сказала, что не смогу принять их именно потому, что мой муж потерял работу по политическим причинам. Несколько коллег подошли и, держа руки в карманах, посоветовали мне не быть такой гордой. Мы чуть не поссорились, я расстроилась – мы ведь работали вместе уже давно; я тянулась к женщинам, но чувствовала, что сейчас они выплескивают все недоверие, которое всегда ко мне испытывали. Вокруг меня образовалась пустота. И только привратник Сальветти, когда я уходила, сказал:

– Возьмете пачку сигарет, синьора Минелли?

Он категорически отказался брать деньги: мотал головой, прятал руки, как ребенок.

– Мне нравится женщина, – сказал он, – которая защищает мужа.

Я поблагодарила его за подарок, пожала руку и, едва вернувшись домой, отдала сигареты Франческо, рассказав, что произошло. Он дал мне закончить, а потом взорвался, сказал, что не нуждается в подачках. Схватил сигареты и скомкал всю пачку. Я вздрогнула, почувствовав, что оскорбляю Сальветти. Наконец он объявил, что сам обо всем позаботится и завтра пойдет продавать ковер. Впервые он говорил таким тоном – с тех пор, как во Флоренции нам дали не тот номер.

– Где ковер? – резко спросил он.

Я молчала, он настаивал:

– Алессандра, я спросил, где ковер.

Мне пришлось признаться, что я уже продала его.

– Когда?

– Три месяца назад.

– И зачем? На что мы тратимся? Мы едим только вареную картошку, подачку от твоей Бабушки, и я не могу даже курить, не опускаясь до подачек привратника.

Я потрясенно молчала. Я уже продала брошь, которую подарила тетя Виоланта, и отнесла в Монте ди Пьета две простыни из своего приданого.

– Мы продадим кресла, – сказал он.

Тогда я вскрикнула:

– Нет, кресла – никогда.

– А, потому что они твои, да? Потому что ты заплатила за них сама, своими деньгами?

Как же должен был страдать Франческо, чтобы сказать такое. Я придвинулась к нему, чтобы обнять и этим объяснить, почему не хочу продавать кресла. Но он продолжал:

– Я не буду продавать твои кресла, я продам свои книги. Тебя это устроит? Я имею право продать собственные книги?

Мне было больно видеть его в таком состоянии, и потому, ничего не ответив, я вышла. На кухне была только вареная картошка и кусочек сыра. Франческо был прав; несправедливо, что он так страдает, но у меня не оставалось больше никаких вариантов. Я сидела у раковины, как Систа в кухне на улице Паоло Эмилио. Систа всегда говорила, что мужчина имеет право на сытную еду. Она покупала мясо для моего отца, а мы питались супами и салатом. «Неважно, – говорила и моя мать. – Лишь бы у него было все, – и за столом вежливо отвечала: Нет, спасибо, Систа, я не голодна».

Мне нужно было найти решение, и я знала, что найду его. Я подумала, что могла бы ходить в офис пешком, но это бы ничего не дало. Нужно попросить у Бабушки мешок муки, хотя тесто у меня плохо получалось, но я могу научиться, нужно только постараться. Я боялась, что и этого будет недостаточно, начала впадать в отчаяние: «О Франческо, Франческо», – говорила я про себя так, как говорят: «О Боже, Боже». Я не хотела, чтобы он продавал свои книги. Лучше кресла, можно пока одно, все равно у меня нет времени, чтобы сидеть в нем. Я побежала в кабинет, чтобы сказать ему.

Я застала его за попыткой распрямить одну из смятых сигарет. Он спрятал ее, увидев меня.

Несколько дней спустя произошла первая бомбардировка Рима. Среди погибших был Антонио, брат Аиды. Он, как и Франческо, не мог работать; после возвращения из ссылки ему пришлось оставить профессию типографа и наняться грузчиком на станцию Сан-Лоренцо. Он жил неподалеку с сестрой, которая к тому времени вышла замуж, и из их окон открывался вид на кладбище. «Днем грустно, пока не привыкнешь, – как-то сказала Аида. – Но вечером там прекрасно, видны горящие огоньки: мой ребенок, когда выглядывает, всегда хлопает в ладоши». Антонио получил ранение в живот и зажимал кишки руками, пока за ним не пришли, чтобы отвезти в больницу. Там он сразу понял, что ничего нельзя сделать, и сказал: «Мне жаль». Он повторял эти слова снова и снова и умер тем же вечером. «Мне жаль». Товарищам по палате, которые подбадривали его, сестре, которая плакала, священнику, уговаривавшему его смириться с волей Божьей, он наконец объяснил: «Мне жаль умирать сейчас, потому что осталось совсем недолго». Аида рассказывала, присутствующие подумали, что он в бреду, но он с огромным трудом продолжил: «Я ждал десять лет: в тюрьме, в ссылке, и ухожу как раз сейчас, когда осталось недолго». До последнего момента, даже в предсмертном хрипе, он повторял: «Мне жаль… мне жаль…»

Во время бомбардировки я сидела в старом подвале на улице Двадцатого Сентября. Другие женщины в страхе кричали, взывали к Мадонне. Я тоже боялась и звала Франческо, не зная, где он, и предполагая, что он в доме Томазо. Ходили самые нелепые слухи: весь город подвергся бомбардировке, разрушены кварталы, где жили мы и где жил Томазо. Выйдя из укрытия, я побежала звонить.

– Томазо, – плакала я, – Франческо там?

– Да, он здесь со мной.

– Как он, скажи?

– Сидит курит.

– Ой, не шути, пожалуйста. Дай мне Франческо.

– Вот он, – и добавил шутливым тоном: – Хочу тебя успокоить: я тоже в порядке.

Я извинилась, ссылаясь на свое волнение, он рассмеялся.

Франческо говорил, что Томазо всегда шутит. Он так сказал и в тот вечер: мы сидели на террасе и смотрели на красный дым пожара. Он также добавил, что Томазо очень беспокоился за меня, пока падали бомбы, и даже не задумался, что это противоречит его мнению о нем.

– А я был спокоен, – утверждал он. – Рядом с твоим офисом нет военных объектов; и ты всегда такая собранная, практичная, решительная. Томазо боялся, что ты где-то на улице, пытаешься добраться до меня.

Я промолчала и слабо улыбнулась.

– Почему ты улыбаешься?

– Потому что Томазо хорошо меня знает.

– Что ты хочешь сказать?

– Я действительно вышла из офиса, чтобы вернуться домой; но на улице Двадцатого Сентября меня остановили и заставили зайти в подъезд.

Два дня спустя я пошла с Томазо посмотреть на разбомбленный квартал. Мы шли по площади Верано[26], когда до нас донесся запах мертвых лошадей: он был настолько резким, что пришлось прикрыть лицо платком. Томазо взял меня под руку. Нам рассказали, что конюшня, где стояли черные лошади похоронных служб, была разрушена прямым попаданием. Люди, которые бросились на помощь, слышали громкое, отчаянное ржание. А вот голоса людей, заживо погребенных в подвалах, не были слышны. Во время спасательных работ лошади все еще ржали, и когда они наконец замолчали, последний человеческий крик также затих под завалами.

В квартале Сан-Лоренцо не было ни души. На стенах разрушенных домов висели матрасы, одежда, семейные портреты, а во дворах, заваленных обломками и пылью, царила тяжелая тишина. Повсюду стоял сладковатый, тошнотворный запах.

– Томазо, – спросила я, бледнея, – что это за запах?

Он прижал меня к себе.

– Это лошади, – прошептал он.

Мы встретили старика с ведром, он шел набрать воды из фонтана.

– Я только вышел на улицу, – сказал он, – и дом рухнул за моей спиной.

Он повторял эти слова снова и снова; я хотела спросить его про ужасный запах, но Томазо опередил меня:

– Это лошади, правда?

Старик кивнул, повторяя:

– Я только вышел на улицу, и дом рухнул за моей спиной.

Два солдата тоже сказали, что это запах лошадей; сказала это и худая женщина в мужских ботинках, закутанная в черный плед.

– Да, да, лошади.

Потом она повернулась к Томазо и добавила, что здесь не место для прогулок с невестой.

– Нет, я останусь, – сказала я Томазо, который пытался увести меня. Я видела, как моя мать идет впереди нас по пустынным улицам: она смотрела по сторонам, заглядывала в подъезды, удивлялась смерти, которой не знала. Она двигалась грациозно, легкой, воздушной походкой, не запачкав ноги в пыли. Я видела и бабушку Эдит: она шла медленно, величаво, с напудренным лицом под большой шляпой с перьями. И мне казалось, что их смерть была ненастоящей, как и смерть Антонио, который придерживал свои внутренности белыми от извести руками, как смерть, которая могла настигнуть нас, как смерть, которая была повсюду и распространяла запах мертвых лошадей. «Мне жаль, – сказал Антонио, – потому что осталось недолго». Я была еще ребенком, когда Аида рассказывала нам, что он не был доволен. Теперь Аида вышла замуж, ее малыш радовался огонькам кладбища, а я ждала, когда Франческо станет доволен и счастлив. И тогда мы снова сможем ходить, как моя мать, как бабушка Эдит.

– Осталось недолго, – сказала я Томазо. Я была беспокойна, растеряна. – Осталось недолго, скоро мы будем довольны и счастливы.

Обратно мы шли под руку, и я держала платок у носа, потому что мертвые лошади были во всех подвалах, на всех улицах. Я ускоряла шаг, я боялась, я была даже уверена, что самолеты вернутся – теперь, когда стемнело. Я не хотела, как Антонио, говорить «мне жаль»; мне не терпелось вернуться к Франческо, ждать вместе с ним, спастись вместе с ним, ведь оставалось так недолго.

– Да, – ответил Томазо. – Но я уже не смогу быть счастливым, довольным, как ты, как Франческо…

– Почему? – спросила я, удивленно останавливаясь.

Томазо посмотрел на меня, и я убрала от лица белый платок. И одновременно почувствовала сладкий запах мертвых лошадей и его голос, который признавался:

– Потому что я люблю тебя.

Несколько ночей я не спала, просто лежала, уткнувшись лицом в стену. Жара обволакивала нашу кровать, и я проводила рукой по лбу, чтобы откинуть волосы и прогнать голос Томазо, который говорил: «Я люблю тебя». Франческо просыпался, шел пить на террасу, босой, голый. «Ты не спишь?» – спрашивал он. Я отвечала: «Осталось недолго, правда, Франческо?» Он говорил, что, возможно, осталось несколько недель. Нужно, чтобы этот день наступил скорее, чтобы Франческо снова стал прежним; меня охватил необъяснимый страх, что я не смогу стать довольной и счастливой вместе с ним из-за голоса Томазо. Когда он возвращался в постель, я обнимала его и говорила: «Я люблю тебя». Было жарко, Франческо просил: «Прости, отодвинься немного». Он делал так из-за жары, но я все равно чувствовала себя покинутой, даже отвергнутой. Я ворочалась в постели, чтобы освободиться от слов, которые сказал мне Томазо и которые стискивали меня, обвивались вокруг шеи, как лента, – я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, – складывались в бесконечную спираль. Мы лежали без сна, в темноте, и смотрели в сторону окна.

Мы приносили вареный картофель к радио и ели его там, сидя на полу. Франческо жевал с аппетитом, а в следующую субботу пришла мука, которую я просила у Бабушки. В воскресенье утром, как только он ушел, я начала готовить пасту. Я была рада остаться одна дома; боялась только, что может подняться консьерж. Видя, как часто приходят письма от Клаудио, он однажды любезно спросил, нет ли у меня родственника в плену. Я ответила, что это друг. С тех пор он вручал мне письма с понимающим видом, почти украдкой. Однажды он даже сказал: «Пришло сегодня утром», давая понять, что не счел нужным отдавать его моему мужу. Я рассказала об этом Франческо: он заметил, что благоразумнее не обращать внимания, особенно теперь, когда мы опасались доноса или обыска. Я боялась, что консьерж читает мои мысли и может начать шантажировать меня, войдя в дом и резко спросив: «Где сочинения профессора?» Я думала, что, возможно, успею добежать до спальни, взять револьвер, который Франческо держал в тумбочке, и выстрелить. Боялась, что мне придется стрелять. Поэтому, как только Франческо ушел, я закрыла дверь на засов и взялась готовить пасту.

Мне нравилось погружать руки в мягкое тесто: от пальцев ощущение поднималось по рукам к шее, к уголкам рта, к затылку. «Я люблю тебя», – шептал Томазо. Я пыталась оторвать руки от теста, но оно удерживало меня. «Оставь меня, Томазо, – говорила я, – оставь меня». Моя мать кружила рядом и выглядывала в окно, восклицая: «Какое прекрасное воскресенье». Я умоляла ее, умоляла Томазо: «Оставьте меня, оставьте меня в покое». Руки болели. «Осталось недолго, – стонала я, – оставьте меня». Я раскатала широкий, гладкий, упругий пласт теста, и мне казалось, что я выиграла сражение.

Франческо не мог открыть дверь ключом, потому что я заперла ее на засов. Он настойчиво стучал, торопился. Говорил:

– Это я, Алессандра, открой, Алессандра.

Мне нравилось, когда он так звал меня, с тревогой в голосе. Едва войдя, он обнял меня.

– Что случилось? – спросила я, следуя за ним к радио.

– Будем слушать весь день.

– Но почему, что произошло?

Он колебался:

– Кажется… в общем, сказали: нужно слушать музыку.

Я хотела вернуться на кухню, но он сказал:

– Нет, иди сюда, не уходи.

Мы слушали радио весь день, сидя на полу. Ели сыр с хлебом, он говорил, что не голоден. Время от времени я вспоминала про тесто и говорила: «Жаль». Даже когда радио молчало, мы оставались на полу. Я свернулась в его объятиях, убаюканная этим жужжанием. О, это было воскресенье без надежды, прекрасное воскресенье. Мы вымотались, наши кости ломило, нервы были истерзаны, но мы все равно продолжали слушать. Если звонил телефон, я бросалась к нему, и Франческо говорил: «Быстрее». Звонил Томазо, советовал не пропускать музыкальную программу. Однако в тот день высокомерный голос звучал еще более настойчиво, с яростной бравадой: я вопросительно смотрела на Франческо.

– Подождем, – говорил он, – подождем еще.

Звонила Фульвия, сказала, что и она слушает музыку.

– Спасибо, мы тоже, – ответила я.

Мы чувствовали, что и в соседней квартире, и в квартире снизу и сверху люди проводили день у радио. Франческо хотел поговорить с Альберто, но телефонные линии были заняты: от аппарата к аппарату быстро неслись осторожные голоса, говорившие: «Слушайте музыку». Стемнело, и я начала думать, что и это воскресенье закончится без надежды.

– Франческо… – растерянно прошептала я, – уже поздно.

Он сказал, как обычно говорил каждый вечер:

– Теперь закрой окно.

Каждый день, закрывая окно в этот час, я видела, как женщины из дома напротив тоже закрывают окна, хотя жара была удушающей; мгновение мы смотрели друг на друга. В тот вечер наши взгляды немного затянулись. Я вернулась к Франческо и, приложив ухо к ткани, скрывающей динамик, услышала глухой стук, словно нас просили верить и ждать.

Но мы знали, что в тот вечер запрещенной станции нам будет уже недостаточно. Франческо повернул ручку настройки, и мы добровольно вернули высокомерный голос, который годами слушали, молча, терпеливо ожидая. Наш бунт выражался именно в этом молчании, в этом терпеливом ожидании; в терпении Антонио, который ждал в тюрьме и потом тоже ждал, не сдаваясь, разгружая товары на станции; в страхе, который пронизывал Альберто и Франческо и который они терпели, не сдаваясь; в огромном страхе, который пронизывал меня, потому что я любила Франческо, и который я тоже терпела, не сдаваясь. В терпении, с которым мы ели вареный картофель и ждали. В терпении, с которым мои друзья детства уходили на войну, а Клаудио ждал, молча, за колючей проволокой; в терпении всего города, всей страны, которая каждый вечер закрывала окна, потому что боялась, и все же каждый вечер предпочитала бояться, но не отказываться слушать тех, кто был вне нашей тюрьмы. Мы знали, что в этом молчании, в этом страхе и этом ожидании состоял наш самый упорный бунт. Но в тот вечер нас будто бы охватила внезапная усталость: я была измождена, бледна, жара стала невыносимой, и все же Франческо не говорил мне «отодвинься»: он снял пиджак, и наши потные руки касались друг друга. Мы будем ждать всю ночь, принесем сюда матрас, будем ждать лежа, без сил, главное – не переставать ждать. Мы знали, что весь город не спит и ждет вместе с нами.

Внезапно за желтой тканью динамика воцарилась тишина. Долгая и пугающая, страшнее и длиннее той, что возникала между нами и именами пленных: в ней вместо дыхания моря слышалось дыхание всех, кто слушал, виделись их лица, едва освещенные лампочкой. И даже казалось, что уже не мы слушаем аппарат, а он слушает нас. Я вскочила, отпрянула от радио, готовая закричать. Впервые я по-настоящему испугалась.

– Франческо, – сказала я, хватая его за руки, – мы не откроем, если придут, правда? Не откроем!

И в этот момент заговорил новый голос: без высокомерия, скорбный, серьезный. И, поскольку я не знала его, сначала он внушил мне еще более сильный страх, чем тот, к которому я привыкла. Мы поняли, что высокомерный голос больше ничего не скажет. Я должна была бы быть довольна, если бы Антонио, умерший всего за шесть дней до этого, не повторял так часто «мне жаль», а Франческо, слушая, не узнавал в нем дорогой голос друга. Но я осталась один на один с этим мудрым и скромным голосом: и хотя я была рада, что больше не боюсь, но все равно разрыдалась, раздавленная осознанием того, что тот высокомерный голос был голосом моей эпохи и моей юности.

* * *
Уже на следующее утро Франческо распорол подкладку чемодана, где заранее спрятал несколько экземпляров подпольной газеты, сложил их и убрал в карман. Он шел встречать друзей, выходивших из тюрьмы, словно детей из школы. Я позвонила в офис, но мне со смехом ответили, что инженер Мантовани отправился в путешествие, его местоположение неизвестно, а офис будет несколько дней закрыт. Тогда я позвонила Лидии и застала ее в подавленном состоянии: она плакала, говоря, что инженер уехал по состоянию здоровья, и использовала тот же осторожный голос, каким мы говорили, что нужно слушать музыку. Я поняла, что он уехал из страха, а ведь я надеялась, что теперь никто больше не будет бояться.

Предыдущий вечер был прекрасен; пока я плакала, Франческо обнимал меня, говоря: «Успокойся, Сандра, успокойся», – и этими словами успокаивал сам себя. Потом мы пошли открывать окно: ночь была ясной, лунной; в тишине вместо голоса радио слышались голоса сверчков. Мы созерцали ночь и небо, и во мне разливался светлый покой: я вдруг поняла, что с самого рождения что-то мешало мне остановиться и послушать пение сверчков. Но в тот вечер одно за другим открылись все окна: напротив нас стоял большой белый дом, где жило много людей, и все они выглядывали из окон, выходили на балконы и наслаждались звездной ночью и пением сверчков; и, хотя все знали друг друга, они не здоровались и не переговаривались: за долгие годы все привыкли молчать и потому сейчас довольствовались тем, что открывали окна и слушали сверчков. Много лет никто даже не задумывался, насколько важны голоса сверчков.

Мы с Франческо молча стояли у окна, плечом к плечу, и смотрели на жильцов из дома напротив. Мне всегда нравилось разглядывать лица людей и представлять их истории, их мысли, но в трамвае мне всегда становилось грустно и неловко, потому что я видела их погруженными в себя, хмурыми и знала, что они устали от работы и думают о тяжести жизни – о деньгах, которых нет, о родных на войне или в плену, знала, что они всегда чего-то ждут: письма, конца месяца или конца войны. В тот вечер мне нравилось смотреть на людей, они выглядели спокойно и безмятежно, словно больше не думали о грустном, а только о радостном, о приближающейся надежде. Жены вполголоса разговаривали с мужьями, и я представляла, что их самые счастливые мечты могли сбыться этой ночью – даже то, чего они напрасно ждали с детства. Конечно, все думали, что теперь смогут быть счастливы: бедные пары верили, что разбогатеют, бездетные – что скоро у них будет ребенок, уставшие надеялись отдохнуть, дети воображали мир без наказаний и экзаменов, девушки улыбались, словно им только что сделали предложение. А те, чьи родные находились на фронте, верили, что на следующий день они вернутся и с самого утра с улыбкой постучат в дверь. А больные, конечно, засыпали с уверенностью, что завтра выздоровеют.

И у меня, пережившей такие мучительные, такие тоскливые ночи, была трепетная и сладкая ночь надежды. Она была даже слаще тех ночей, когда я, только познакомившись с Франческо, стояла у окна и смотрела на реку; возможно, настолько счастлива я была только в детстве, в ночь перед приходом Бефаны[27]. Франческо стоял рядом и разговаривал со мной – так, как не делал уже давно. Потом я достала его сочинения с верхней полки кухонного шкафа и положила на письменный стол.

О, это был важный момент. До сих пор при каждом звуке шагов на лестнице мы были вынуждены прятать эти листы и в страхе оглядывать комнату, боясь, что что-то забыли. Франческо работал неуверенно, словно занимался постыдным делом, а меня не покидало ощущение, будто я переписываю вульгарные, непристойные слова. Но в тот вечер в свете лампы они честно лежали на своем месте, белая бумага на темном дереве стола. Обнявшись, мы рассматривали эти страницы: Франческо медленно перелистывал их, вспоминая прожитые дни, нашу тревогу, голод, страх. В общем, нашу жизнь.

Однако начиная со следующего утра мы больше не могли проводить вместе много времени, потому что Франческо был постоянно занят; я не могла сопровождать его, так как он отправлялся на собрания, на которых, как он объяснял, женщины никогда не присутствовали, кроме товарища Дениз. Но я и сама первые дни выходила из дома неохотно, потому что на улицах все кричали, а мне не нравилось слышать крики тех, кто столько лет молчал; кричал даже наш консьерж. В офисе все обращались ко мне почтительно, словно я вдруг стала пожилым человеком, и самодовольно демонстрировали удовлетворение от произошедшего. Только привратник Сальветти погрузился в мрачную меланхолию: гладил свою лысину и говорил, что с той ночи не может спать. «Отдал бы все, – говорил он, – положение, которого достиг, этот стол, дом – все». Я садилась с ним, разговаривала. Мне было жаль, что Сальветти не доволен, и, чтобы утешить его, я готова была признаться, что и я тоже.

Теперь я почти не видела Франческо и часто ужинала одна. Ему все время звонили, и, когда он возвращался домой и я передавала ему, кто его искал, он был вынужден проводить у телефона большую часть своего свободного времени. К вечеру он так уставал, что, едва оказавшись в кровати, засыпал, даже не читая и иногда забывая выключить свет на тумбочке. Я вставала, гасила лампу и долго смотрела на лицо Франческо, на его мысли за закрытыми глазами. Целовала его тихо: он не замечал. Потом со вздохом снова ложилась, упершись в стену его спины. Я не хотела признавать, что страдаю: Франческо пренебрегал мной из-за работы, но для него было так радостно снова работать, снова говорить свободно. Его студенты выражали ему любовь, его имя часто появлялось в газетах под его статьями, а однажды вечером пришел издатель – забрать рукопись, которую мы год прятали на кухонном шкафу. Когда он ушел, на столе вместо рукописи остался чек. Сумма была небольшая, но значительная для нас, всегда бедных. «Ешь, – говорил мне Франческо. – Купи мяса». Когда Франческо не приходил к ужину, я ела мясо одна на кухне.

Вернулся инженер Мантовани, он выглядел постаревшим, менее энергичным. «Довольна, а?» – спросил он меня, впервые без обычной добродушности. Все задавали мне тот же вопрос. «Теперь-то вы довольны?» И с каждым днем отвечать «да» становилось все труднее. Некоторые даже намекали, что мой муж теперь хорошо зарабатывает – благодаря новой должности, которая теперь всегда держала его вдали от меня. Этот вопрос оскорблял меня, потому что предполагал, будто Франческо все это затеял из расчета, хотя сейчас он получал ровно столько, сколько другие имели всегда – скромную сумму, едва позволявшую нам оставаться сытыми, тратя с осторожностью и экономией. На деньги издателя я выкупила простыни из ломбарда. Но, проходя мимо консьержа с этим свертком, я чувствовала себя воровкой; и покраснела, оплачивая долг в бакалейной лавке.

Я была всегда одна. В последнее время мне очень недоставало дружеского участия Фульвии. Если я приходила к ней, она сразу же начинала прибирать комнату, прятала чулки, раскиданные по стульям, и я понимала, что это из-за нового положения Франческо. «Правда, – спросила меня однажды Лидия, – что его выдвинут в депутаты?» Как-то раз портье в доме на улице Паоло Эмилио почтительно попросила меня порекомендовать ее сына моему мужу.

– Помнишь, – сказал мне Франческо, смеясь, – как никто не хотел с нами здороваться? Знаешь, кто звонил мне сегодня утром? Ласкари. Ласкари, который вечно делал вид, что торопится, когда мы встречались в коридоре. Он даже сказал: передай привет жене.

Он признался, что ответил ему холодно.

– О нет, Франческо, – сказала я, – не надо так. Это он нас познакомил.

Он улыбнулся и продолжил поскорее поесть, потому что спешил уйти. Тогда я сказала:

– Франческо, послушай, у нас больше нет ни минуты для нас самих. Мы совсем не разговариваем…

– А сейчас, прости, чем мы занимаемся?

– Ну да, конечно… Но ты понимаешь, о чем я. Ты говорил, что потом мы будем довольны и счастливы…

– Разве ты не счастлива сейчас? Хочешь вернуться к прежним временам? – сказал он, вытирая губы. Мне нравились все его жесты, даже тот, которым он вытирал рот.

– О нет, конечно нет. Но я все время одна…

– Почему бы тебе не пойти погулять с Фульвией? Сходить в кино?

– В кино?! – воскликнула я, готовая рассердиться. – Ты думаешь, это то же самое, что провести вечер с тобой?

– Я понимаю. Но чтобы скоротать время…

– Мне не нужно «коротать время»: у меня есть работа, хватает дел по дому…

– Можно нанять служанку, хотя бы на несколько часов, чтобы помогала…

– Я не жалуюсь…

– А мне кажется, как раз жалуешься.

Я не могла заставить его понять, а он уже поглядывал на часы, нервничая. Мы не могли расстаться вот так, я удерживала его:

– Прошу, не уходи, еще немного.

Я ждала его по ночам, пыталась поговорить, когда он возвращался. Однажды, пока я говорила, он заснул.

Мне было одиноко, ужасно одиноко, как и всем людям, которых другие считают счастливыми. Я читала много романов, и после каждого еще сильнее любила Франческо, еще больше хотела быть счастливой с ним. Потом я перестала читать романы и снова взялась за учебу; Франческо говорил «молодец, молодец» так же рассеянно, как мой отец. Я не виновата, что мне не доставляли удовольствия прогулки вдоль витрин или походы в кино. Когда мне было грустно, я звонила Томазо, и он всегда был готов утешить меня, вернуть мне веру в себя. Томазо тоже спрашивал, счастлива ли я, довольна ли я, и я отвечала «да» неуверенным, тихим голосом. Мне казалось, что только с ним я могу быть искренней.

Между мной и Фульвией росла стена. Однажды вечером Дарио сказал ей: «Я зайду, нам нужно серьезно поговорить». Она позвонила мне, радостная, предварительно попросила мать вернуться попозже. Оделась просто, лишь слегка подкрасила губы. Но на следующее утро она опять позвонила мне и взволнованно сказала:

– Я приду к офису, ты можешь выйти на минутку?

Мы сели в кафе, и там она призналась, что ждала – вот здесь и сейчас, прямо в комнате, где мы с ней играли в детстве, он сделает ей предложение.

– Я полдня провела в церкви, – добавила она.

Но вечер прошел, как все остальные. После Дарио закурил, прикрыл ее простыней и сказал: «Лучше нам больше не видеться так часто. Я встретил девушку, на которой хочу жениться». Когда Фульвия повторяла его слова, слезы катились по ее лицу. Официант с любопытством смотрел на нас, а я вспоминала, какой дерзкой была Фульвия в детстве, в тот день, когда сняла халатик. Она сказала, что унизилась до того, чтобы спросить его: «А почему ты не женишься на мне?» Дарио ответил, что это невозможно, потому что он уже все о ней знает, включая ее способность придумывать лживые отговорки, которые она озвучивала матери, чтобы принять у себя мужчину. Он не доверял ей. «Как ты поступала с матерью, – сказал он, – так можешь поступить и со мной». Эти слова были так унизительны, что я плакала вместе с ней. Дарио осуждал ее за то, что она поддалась его уговорам, – по сути, за то, что любила его. Я вспомнила ироничный тон, каким мой отец рассказывал о лодочных прогулках с матерью, когда они еще были помолвлены, и как он при мне откровенно смеялся над ее смущением. Фульвия продолжала:

– Мне было очень трудно сказать ему «женись на мне», труднее, чем другой девушке: казалось, я хочу заставить его жениться на мне из-за того, что было между нами, а не потому что люблю его. Ох, – вздохнула она, – как трудно ждать понимания, когда ты женщина.

Он пообещал, что они будут встречаться, хотя и осторожно: он будет говорить жене, что уходит по делам, и сам придет к ней.

– Ах, он будет так поступать с женой? – спросила я.

И Фульвия ответила:

– Да, он улыбался, говоря, что жены всегда верят. Сказал, что я могу звонить ему в офис, чтобы сообщить, когда мать уходит из дома. Я ответила, что не хочу видеть его только для этого, мне нужно не только это. Но очень трудно говорить, когда на тебе лишь простыня…

В кафе вошли двое молодых людей и принялись игриво и призывно разглядывать нас.

– Какая мерзость, – сказала Фульвия с обидой. – Пойдем отсюда, какая мерзость.

Был август, солнце жгло плечи и икры, она плакала, спрятавшись за темными очками, и при этом, проходя мимо витрины, говорила:

– Мне бы пригодилась эта ткань.

Я попыталась заговорить с ней о своем одиночестве, но она качала головой, отвечая, что я замужем за Франческо и поэтому должна быть счастлива. Я настойчиво повторяла:

– Пойми меня.

Она отвечала:

– Нет, я не могу тебя понять.

В другой раз я сказала ей:

– Может, так даже лучше: пусть ест с другой, спит с другой, но находит время гулять с тобой, лежать с тобой.

Она обиделась, и мы не виделись несколько недель.

И все же никогда прежде я не любила Фульвию так сильно. Я вела себя с ней так же, как она вела себя со мной накануне свадьбы, как когда позвонила Франческо, чтобы он принес мне гардении. Я тоже тогда осуждала ее. Сейчас мне было ее жаль, потому что она ничего не знала о мужчинах. Фульвия по вечерам принимала мужчину в игровой комнате. Но она никогда не спала, упершись лицом в стену, а мужчин можно узнать только так. Этот опыт разделяет замужних женщин и незамужних, тех, у которых были любовники, и тех, у которых был муж.

Так я осталась совсем одна. К тому же наступил месяц ежегодного отпуска, который предоставляла мне фирма Мантовани. Я хотела отказаться, боясь безделья, но инженер сказал, что тоже уезжает и офис закроется. Все уезжали, спасаясь от бомбежек. Я снова взялась за учебу, без энтузиазма, с ощущением, что переросла это занятие – и не только потому, что отстала от программы, но и потому, что диплом больше не интересовал меня. Я предпочитала читать – все подряд, бессистемно, – но только регулярные и методичные занятия привлекали внимание Франческо. Мне хотелось находиться с ним дома вместе: он со своими книгами, я со своими. Но он был вечно занят. Сердился. Однажды я услышала его выступление по радио, и когда в нашей комнате зазвучал его голос, слова, чуждые нам и нашей с ним истории, мне показалось, что он окончательно потерян. Он вращался среди людей и интересов, далеких от меня, был замкнут в своем мире, находил в нем жизнь и вдохновение: все, что было нашим миром, больше не волновало его. «Хорошие времена», – вздыхал он, когда я вспоминала виллу Боргезе или Джаниколо. Все говорили Франческо, что у нас очень милый дом, а он улыбался, довольный тем, что у него есть уютный дом и хорошенькая жена. «Франческо, – сказала я ему, – я боюсь, что ты становишься честолюбивым». Он был недоволен мной; я всегда говорила ему правду, и, возможно, в том заключалась моя ошибка: следовало ему льстить. Когда он возвращался, я выходила из тени дома ему навстречу, как когда-то навстречу матери: я так много хотела сказать, в книгах я отмечала абзацы, которые хотела обсудить. Я просила хотя бы час для нас. Однажды, перед тем как уйти, он взял меня за подбородок и приподнял мое лицо к своему. Я думала, он хочет поцеловать меня в губы – он не делал этого несколько месяцев; кажется, целую вечность. Я ждала его поцелуя, трепеща, как в первый раз. Но он сказал заботливым голосом, каким говорят с младшими:

– Дорогая, тебе не хотелось бы ребенка?

Он предлагал мне завести ребенка вот так легкомысленно, как будто речь шла о развлечении – так же, как когда-то предлагал пойти с Фульвией в кино. Уже давно он не прикасался ко мне ночью. И если бы я сказала «да», возможно, в тот же вечер он повернулся бы ко мне, чтобы потом дать мне возможность развлекаться: шить, вязать, готовить, играть с ребенком. Он был очень умным человеком, все знали его имя, читали его труды, а я была обычной девушкой, никто ничего не знал обо мне за пределами узкого круга друзей, за пределами улицы, на которой я жила. И все же из нас двоих я одна понимала, что значит дать жизнь ребенку.

– Нет, спасибо, – ответила я с ироничной вежливостью.

А ночью плакала, прижавшись к его спине, вдыхая его теплый запах.

– Спи, дорогая, – советовал он, – спи, уже поздно.

На следующий день я сказала:

– Послушай, Франческо, разве ты не можешь поменьше работать? Мы могли бы прекрасно жить на твои статьи, университет, мою зарплату.

– Но почему, позволь спросить?

– Ты всегда говоришь, что слишком занят, и из-за этого у нас никогда нет времени для нас, чтобы поговорить…

Он посмотрел на часы, затем сел и сказал:

– Ну давай поговорим.

Это было жестоко с его стороны. Как мы могли говорить вот так? Я смотрела на него, пытаясь объяснить, что для меня значит брак. Нельзя выразить это на бегу, в двух словах.

– Прости, – сказала я, – спасибо, прости.

Стало легче, когда я поняла, что могу говорить с ним через Томазо.

* * *
Впервые я полностью осознала это в день своих именин – двадцать шестого августа.

Томазо звонил мне каждый день, и мы подолгу разговаривали. В последнее время он открыто признавался в своей любви, и, пока он говорил, я смотрела на портрет Франческо. Взглядом, полным мольбы, я словно просила его: «Послушай, прошу, послушай, как Томазо любит меня». Я была в отпуске, и Томазо звонил мне по утрам, когда я еще лежала в постели; его голос звучал так приятно, а кроме того, будучи влюбленным, он говорил с неповторимой интонацией искренности. Слушать его было для меня как смотреться в зеркало и находить себя прекрасной.

Я отказывалась встречаться с Томазо: вначале он часто предлагал, но потом не просил больше ни о чем. Когда он приходил к нам, Франческо всегда был рядом, и я делала вид, что занята только мужем, забывая о доверительности наших ежедневных разговоров. На следующее утро Томазо звонил раньше обычного:

– Начальник дома? – шутливо спрашивал он.

И, убедившись, что я одна, менял тон, тревожно спрашивая:

– Почему ты так себя вела? Скажи, Алессандра. Ты не сказала мне ни слова за вечер. Ни разу не взглянула. Ты всегда смотришь на него.

– На кого?

– Ну, на него… на Франческо.

– А, – холодно отвечала я, давая понять, что он должен называть его по имени. – Я смотрела на него? Возможно. Я всегда на него смотрю. Ты же знаешь, что я люблю его.

Мне нравилось говорить о муже, хотя я знала, что Томазо никогда не испытывал к нему искренних дружеских чувств. Франческо был другого масштаба – серьезнее, умнее; я повторяла, что он лучший из мужчин, которых я знала, рассказывала о его смелости, достоинстве, успехах. А Томазо, который и раньше не питал к нему особой симпатии, теперь любил его еще меньше – потому что Франческо владел мной.

Двадцать шестого августа Франческо не вспомнил, что у меня именины. Я напомнила ему сама за обедом, и он огорчился, сказал «прости», добавил, что видел дату в календаре, но забыл проверить. Но я улыбалась, была спокойна: утром Томазо уже позвонил и робко спросил:

– Разве сегодня не твой праздник, Алессандра?

– Да, – удивилась я. – Спасибо, откуда ты знаешь?

Он объяснил, что несколько месяцев назад внимательно изучил календарь.

– О, спасибо, – растроганно сказала я.

Точно так же я позже говорила Франческо:

– Неважно, у нас весь вечер. Мы посидим на террасе – я купила гардению, она чудесно пахнет.

Это была ложь: цветок принесли утром, вскоре после звонка Томазо.

Он ответил:

– Не могу. Скоро придет Томазо, мы идем на собрание.

– Придумай что-нибудь, любимый. Пойми, это мои именины.

Он заколебался, но решил:

– Нет, не могу.

Тогда я сказала жестоко:

– Отправь Томазо.

* * *
Он объяснил:

– Это прежде всего для Томазо. Речь о новом журнале, важное начинание. Мы давно его обсуждаем и сегодня должны окончательно договориться. Я иду ради Томазо – у него нет надежной работы.

Но к десяти Томазо так и не явился.

– Наверное, я ошибся, – сказал Франческо. – Он, должно быть, пошел прямо туда.

Он обнял меня на прощанье и добавил:

– Завтра, дорогая, мы отметим как следует.

Я вернулась в комнату, с горьким сожалением глядя на цветок гардении, который вплела в волосы, на подушки, приготовленные на террасе. И тут раздался звонок в дверь.

– Начальник дома? – спросил Томазо.

Он был в белом, от него пахло мылом.

– Нет, – ответила я. – Он ждал тебя и только что ушел – если побежишь, догонишь его на трамвайной остановке.

Он взял мою руку, поцеловал и собрался уходить. Но вдруг остановился:

– А ты… останешься одна?

– О, ерунда. Я немного устала, так что…

– Одна в свои именины? – перебил он и снова вошел в дом.

Я не хотела, чтобы он оставался, не хотела, чтобы он был лучше Франческо. Я настаивала, напоминая, что собрание очень важно для него, возможно, это вопрос работы. Но он сказал:

– А если я заболел? Если у меня температура под сорок? Они же подождут, правда? Все могут подождать, когда речь о тебе.

* * *
На следующий день в честь именин Франческо принес мне сумочку. Красивую, из красной ткани. Я открывала и закрывала ее, любуясь. Мы сравнили ее с моей старой и нашли гораздо лучше. Заговорили о том, как трудно сейчас найти хорошую сумочку, и я упомянула, какую хотела купить Фульвия. Мы высказали пожелание, чтобы с окончанием войны исчезли и трудности с сумочками. Он признался – теперь можно было так говорить, – что считает ее покупку удачной сделкой. Я согласилась: «Да, очень удачная». Я обняла его, он похлопал меня по плечу. Потом он сел работать, я еще раз поблагодарила, и на этом празднование моих именин закончилось.

Я пошла в спальню и швырнула сумочку на пол. Глухой стук заставил меня вздрогнуть – мне показалось, будто я ударила Франческо по лицу. Я наклонилась, подняла ее, отряхнула и положила на кровать. Это была действительно красивая красная сумочка. Мне хотелось быть довольной, я растрогалась, думая, сколько он потратил на меня денег – не в первый раз мысль о его тратах вызывала у меня умиление.

Но мне было больно, что только так он мог выразить свою любовь. Мне хотелось, чтобы он умел выражаться, например, как Томазо. И мне было грустно признавать, что кто-то другой делает что-то лучше него. «Но если ты не справишься…» – по ночам шептал мне в ухо бабушкин голос в тишине нашей брачной спальни – той самой тишине, что царила в спальне моей матери и так пугала меня в детстве.

Томазо пробыл со мной около двух часов накануне вечером. Он сидел в кресле Франческо и не сводил с меня глаз. Я говорила с жаром – было приятно снова рассказывать истории, которыми я больше не могла делиться с Франческо, потому что он слышал их уже много раз, о чем он часто доброжелательно напоминал мне. Томазо находил мои истории необыкновенными. Я показала ему старые фотографии, которые с воодушевлением доставала из ящика, перерыв все и создав беспорядок. Среди них нашлась фотография моего брата. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Вас можно принять за близнецов.

Я покраснела, и он спросил, что со мной. Не глядя на него, я призналась:

– Это Алессандро всегда толкает меня поддаться искушению.

Он помолчал, потом сказал:

– Я не хотел бы знать Алессандро, я хотел бы знать тебя.

Время, которое мы проводили вместе, всегда текло особенно стремительно. Я с сожалением чувствовала приближение момента, когда снова останусь одна. Тем не менее я первая решительно попрощалась с ним. У двери мы стояли молча, на расстоянии. Я колебалась, подать ли ему руку – мне казалось, это что-то обязывающее. Он задержал ее в своей, поцеловал почтительно – и я чувствовала себя невинной и счастливой.

Франческо всегда говорил, что мы не можем быть счастливы сейчас, потому что впереди трудные дни. Но мне казалось, что за этим опасением он скрывал равнодушие ко мне и свое честолюбие. Конечно, своей работой он пытался улучшить себя через улучшение общества. Но тогда это было трудно понять. Его окружало много людей мелких, ничтожных, честолюбивых, и холодный прагматизм, который им двигал, казалось, противоречил идеалам, за которые он боролся. Каждый раз, когда я предлагала помощь, он с улыбкой отказывался. Возможно, он не считал меня такой же умной, как Дениз, с которой ему нравилось работать.

Однажды она пришла на обед. Теперь она уже не спрашивала, жду ли я ребенка, и просто позволяла мне прислуживать ей, будто я горничная. После обеда, пока она разговаривала с Франческо, я отправилась на кухню мыть посуду. Потом они ушли вместе, Франческо едва попрощался со мной, весь поглощенный ею. Она была почти старой, выглядела бесформенной в этом своем жакете. И все же мне казалось, что Франческо предпочитает ее мне.

Я ревновала. Тут же позвонила Томазо и сказала:

– Хочу тебя увидеть.

Я говорила резко, как если бы хотела побеседовать с Франческо о Дениз. Мы встретились в городе, и, пока я шла туда, думала, что эта встреча даже не потребует от меня лжи перед Франческо – он никогда не спрашивал, где я была. Мы шли рядом, и люди смотрели на нас с симпатией, как никогда не смотрели на меня одну или с Франческо. Они, наверное, удивлялись, видя наше уединение на этом плодородном и безмятежном островке – несмотря на мысли о войне, жару, пыль. Я не знала, где в этот момент шел Франческо, под звук шагов неуклюжего, тяжелого товарища Дениз.

Мы были на тихой улочке возле Пантеона, когда я вдруг остановилась:

– Томазо, – спросила я, – кто такая Казимира?

Он удивленно посмотрел на меня, потом улыбнулся – и мне стало мучительно больно.

– Кто такая Казимира? – повторила я.

Он ответил, как Франческо:

– Одна девушка.

Мы продолжили идти, не глядя друг на друга. Значит, Казимира существовала.

– Ты влюблен в нее?

– Я? Нет, – сразу ответил он. – Совсем нет.

– Вы собирались пожениться?

– Я нет. Она – возможно. Она часто звонила мне вечером в редакцию. Милая девушка.

– Ты часто ее видишь?

– Нет… сейчас уже нет.

Я вздохнула с облегчением.

– Жаль, – сказала я. – Тебе стоит на ней жениться. Франческо говорил, что Казимира симпатичная…

– Франческо? – удивился он.

– Да, а что?

– Не знаю, я думал, она ему не нравится…

– Наоборот. По крайней мере, мне так показалось. Он говорит, что у нее такой же характер, как у меня…

– Франческо так говорит?

– В общем, да.

Томазо резко выпалил:

– Прости, но я всегда считал, что Франческо не заслуживает такой женщины, как ты.

Мы шли медленно, и он говорил обо мне, как о человеке, которого я плохо знала. И я узнавала себя в образе, который Томазо рисовал своими полными любви словами. Почему Франческо сказал, что я похожа на Казимиру? Томазо знал обо мне многое, хотя я никогда ему не рассказывала таких вещей: он понимал, как я живу, с чем борюсь, в чем сомневаюсь, какой дорогой иду. Я боялась, что он знает даже о стене, упершись в которую я спала.

За пределами нашего островка торопливо шли люди, погруженные в себя и, казалось, еще более озабоченные, чем обычно. Томазо сказал, что ему нужно в редакцию, но забыл об этом; я думала, что, возможно, Франческо уже вернулся и ждет меня. Мне хотелось, чтобы он встретил меня с улыбкой, обнял, я бы даже рассказала ему о встречах с Томазо. Почему он не мог таким быть? Я радовалась его возвращению с работы, которая, разлучая нас, подтверждала его ценность как мужчины. Я обслуживала его, пока он ужинал с товарищем Дениз, и должна была радоваться его блистательным успехам, которые уже были не «нашими», а принадлежали только ему. Почему, любя меня, он не мог порадоваться, если и я находила подтверждение своей ценности? Мне хотелось рассказать ему все, что говорил мне Томазо.

– Уже поздно, – прошептала я, видя, как темнеет небо.

– Какая разница? – ответил Томазо.

А вокруг нас спешили люди. Некоторые останавливались, собирались группами, толпились у лавки, откуда доносились звуки радио. Я пугалась, когда люди собирались у радиоприемников – это всегда было дурным знаком. В Абруццо они бродили по полям, здесь же они гуляли по улицам, еще по-летнему светлым; кто-то сидел дома, за столом, кто-то работал, кто-то любил или казался равнодушным, кто-то чувствовал себя защищенным – и все должны были бросить свои дела и покорно бежать слушать, что скажет радио. Оно больше не казалось чудесным изобретением, передающим музыку или сигналы спасения для кораблей. Оно стало неумолимой силой – течение нашей жизни во многом зависело от того, что говорило радио.

– Подожди, – сказала я, надеясь, что мы хотя бы успеем спастись. Но Томазо взял меня за руку, как когда-то дядя Родольфо. Мы подошли как раз вовремя, чтобы услышать последние слова, и замерли, бледные, пока несколько солдат подбрасывали в воздух фуражки, радуясь, что подписано перемирие.

* * *
Так начался один бесконечно долгий день, за который мне ни секунды не удалось отдохнуть. По правде говоря, мне кажется, будто я вообще ни разу не спала, не ела, не улыбалась, не отдыхала – до тех пор, пока не обрела покой здесь, впервые в жизни.

Новость не вызвала комментариев. Уже много лет люди без слов понимали, хорошие или плохие новости несет радио. В те дни люди забыли многое, только не свою давнюю привычку понимать. Все отправились по своим делам, углубившись в мысли, и никто не спешил к родным, чтобы запереться с ними дома, как когда-то при известии о начале войны. Теперь люди знали: дома не защитят, как не защитит и любовь. Поэтому шли спокойно, уже привыкнув к долгим темным дням, к голоду, к запаху мертвых лошадей.

Я шагала рядом с Томазо. Он был всего на несколько лет старше, и тоже вряд ли помнил, какими были дни, когда люди жили спокойно, не боясь того, что говорит радио. Мимо пробежал мальчик, спрашивая отца:

– Теперь на улицах зажгут все фонари, да? Я не помню, как выглядят освещенные улицы.

Я повернулась к Томазо:

– Томазо, – спросила я, – а как выглядят освещенные улицы?

Он не ответил и взял меня под руку. Я думала об улицах, залитых светом, где ходили девушки вроде моей матери, учившиеся на пианистку, или вроде бабушки – мечтавшие играть Шекспира.

– Сейчас трудное время, правда? – спросила я.

– Нет, – ответил он. Но думал, что да.

– С Франческо может что-то случиться?

– Не думаю. Мы это предвидели.

Мне хотелось успокоиться, но после паузы я сдавленно спросила:

– Томазо, что теперь будет?

Мы больше не стояли в уединении на своем счастливом островке. Теперь и мы шли по темнеющей улице, как другие. В тот вечер казалось, будто в городе не осталось незнакомцев. Мы смотрели друг на друга без любопытства, без интереса – как члены одной семьи. И молчали, как молчат родные. Томазо провожал меня домой, даже не спрашивая разрешения. Мы молча шли, молча втискивались в автобус, где так же молча ехали другие. Душное, гнетущее молчание висело над затемненным городом. Томазо оставил меня у подъезда. Мне даже в голову не пришло спросить себя, что подумает Франческо, увидев нас вместе. Мы молча расстались. Но едва я поднялась на несколько пролетов, как услышала, что Томазо бежит за мной, запыхавшись. Его белый костюм отливал голубым в свете лампочки, и я до сих пор вижу, с какой страстью он смотрел на меня, когда я остановилась и он догнал меня.

– Послушай, Алессандра, – сказал он, – я должен признаться: я сделаю все, чтобы отнять тебя у Франческо. Прости. Я хотел сказать тебе правду сегодня. Понимаешь?

Я смотрела на него, не находя сил ответить, возразить, сопротивляться.

– Да, – кивнула я.

Он взял мою руку, поцеловал, а я уже снова шла вверх. Я слышала, как его шаги удаляются, и была спокойна, покорная голосу радио и его голосу.

Франческо вернулся очень поздно и сразу сказал:

– Я же говорил, что рано еще быть довольными и счастливыми.

Мне хотелось ответить, что в наше время надо уметь радоваться хотя бы несколько часов, один вечер, одну ночь – при любой возможности. Томазо успел провести со мной счастливый вечер, перед тем как заговорило радио. Но, глядя на Франческо, я понимала: только с ним я могла быть по-настоящему счастлива. Он был частью моей жизни, и страдать за него – тоже ее часть, как и этот бесконечно долгий день, который начался и который я не могла не прожить.

– Что я тебе говорил? – повторил Франческо.

В его голосе звучал упрек, хотя единственной моей виной было желание любой ценой быть счастливой с ним.

Мы вышли на террасу – вопрошать ночь, воздух, ветер, которые были сильнее нас. Мать учила меня дружить с деревьями, с небом, даже с дождем, оставляющим за собой радугу. Но то время закончилось, оставив во мне лишь смутное воспоминание, похожее на сказку.

Ночь была белой, угрожающей. Небо, набухшее тучами, дрожало от далеких раскатов, как перед грозой. Я прижалась к Франческо, спрятала голову у него на плече. Казалось, это последняя ночь, что нам осталась. Мы оба знали: скоро начнется долгий день, когда мужчины и женщины больше не смогут лежать вместе в постелях, говорить, любить. Поднялся ветер, который дул потом три дня. Ветер, мне кажется, сопровождает каждый трудный час моей жизни, часто мое настроение совпадает с состоянием природы. Террасу обдувал горячий воздух. Франческо смотрел на юг, будто прислушивался – как тогда у радио, когда мы ждали стука в стену нашей тюрьмы.

– Они не успеют дойти, – сказал он.

Я тоже чувствовала, что не успеют. И это было хорошо – что помощь нам придется искать в самих себе. Так я поняла, что не приму помощь Томазо, хотя часто в трудную минуту опиралась на мысль о нем, точно так же как годами мы держались, слушая стук радио.

Мы снова остались одни, Франческо и я. Никто не мог нам помочь: это было и нашим приговором, и нашей силой. О, я никогда не забуду эту голую террасу, это белое небо и нас, таких же белых в этом свете, среди белых домов, закрытых окон, пустынных высоких террас. Оттуда был виден весь город – тоже одинокий в окружении своих унылых равнин, такой же беззащитный на заре бесконечно долгого дня, как и мы двое. Я чувствовала, что нужно поговорить, сломать сдержанность, что сковывала нас до сих пор. Потому что в такую ночь, как эта, товарищи должны говорить друг с другом, обращаться к своим чувствам, порывам, воспоминаниям – единственному, на что можно положиться. Как город полагался на всех нас, на наши дома, на оружие, спрятанное в подвалах, на традицию, которую так или иначе нужно было чтить. Я ждала всю ночь. На рассвете позвонил товарищ, сообщил о предполагаемой высадке союзников, которые идут нам на помощь. Это была ложь. Я знала – помощи не будет. Я снова слышала слова, которые Томазо сказал на лестнице, и далекие раскаты, предвещавшие грозу. Нужно было собрать все силы, помнить, что в опасности не только город, но и мы оба. Он говорил с товарищами. Они перезванивались, советовали друг другу, где искать помощь, оружие. А я ждала у телефона, сидя на табурете, в халате – я тоже хотела, чтобы мне помогли.

– Поговори со мной, – просила я, кружа вокруг Франческо, пока он одевался выходить.

– Дорогая, разве сейчас подходящий момент?.. – отвечал он, гладя меня по лбу.

Но говорить нужно было именно сейчас. Весь день церкви были полны людей, молившихся, чтобы убедиться: хоть что-то остается неизменным, даже если раскаты становятся все ближе и уже ясно – это не гроза.

Франческо взял пистолет, сунул в карман и направился к двери. Потом вернулся:

– Нет. Лучше оставлю тебе. На всякий случай. Спрячь, но чтобы был под рукой. Ты боишься?

– Не думаю. Как это делается?

– Все готово. Просто нажми здесь.

Было страшно держать в руках пистолет – холодный, тяжелый.

– Боишься? – переспросил он, видя, как я бледнею.

– Нет. Просто не хотелось бы стрелять.

– И не понадобится. Но иногда надо защищаться.

– Куда ты идешь, Франческо?

– Сначала к Альберто. Потом посмотрим.

– Не оставляй меня так, – сказала я ему на лестнице.

Мы обнялись. Обнимая меня, он был уже далеко, уже говорил с друзьями. Я вернулась домой, и вскоре позвонил Томазо. Он тоже не верил, что помощь подоспеет вовремя.

– Я хочу тебя видеть, – умолял он. – Хотя бы на несколько минут.

Я сказала «нет», я оставалась дома ждать Франческо.

Я все еще держала в руках пистолет. Положила его обратно в тумбочку. Все утро я отвечала на телефонные звонки друзей, которые искали Франческо. Томазо позвонил позже, сообщил, что бои идут за городскими воротами.

– Где Франческо? – тревожно спросила я.

– Не знаю. Мне пора, я ухожу с остальными. Послушай: я хотел сказать, что люблю тебя.

Мне нужно было найти Франческо, не дать ему пойти с Томазо. Я вышла, и консьерж остановил меня:

– Синьора, – спросил он, – что говорит профессор?

Я взглянула на него и почувствовала, как во мне поднимается старая ненависть, от которой я уже отвыкла. Но за ним стояли его жена и дочь с младшим братом на руках. Все смотрели на меня с искаженными тревогой лицами.

– Они успеют? – продолжал спрашивать консьерж.

– Нет, не думаю.

Жена взглянула на мою сумку на плече:

– Магазины закрыты, но я могу дать вам немного хлеба.

За одну ночь многое изменилось. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Я искала Франческо повсюду – в проезжавших мимо телегах, битком набитых оборванными, печальными солдатами; среди потерянных мужчин, сидевших на трамвайных остановках, в гражданском, но с патронташами через плечо. Не было ни общественного транспорта, ни машин. Я отправилась пешком, волнуясь и временами присоединяясь к группам бледных женщин, которые шли, и шли, и шли, разыскивая своих мужчин, зовя их только по именам.

Все еще дул горячий, удушливый ветер. В двух комнатах Альберто собралось пятьдесят-шестьдесят человек, слушали радио. Приезжали молодые люди на велосипедах, привозили записки, написанные карандашом. Потом пришла товарищ Дениз – тоже с сообщением. Она окинула меня раздраженным взглядом.

– Идите домой, синьора, – сказала она. – Ваш муж будет недоволен, найдя вас здесь.

Она знала его очень хорошо. И действительно, когда Франческо вернулся, он не обрадовался, увидев меня. Он сообщил мне это взглядом. Его суровый вид рассеял оптимизм, который его товарищи еще умудрялись поддерживать. В тринадцатичасовом выпуске радио ничего не сообщило о боях.

– Нас бросили, – сказал Франческо. – Мы остались одни.

Я тоже была одна, потому что эти слова он адресовал не мне. Я еще раз взглянула на него и опять выбрала его из всех – хоть он и не смотрел на меня. Вокруг него было много других мужчин: одни его ровесники, другие постарше, совсем мало молодых. Они стояли с серьезными лицами, собравшись в небольшие группы, и мне казалось, что даже в такие моменты мужчинам трудно говорить друг с другом – им мешала врожденная сдержанность и стыд показаться слабыми. По их лицам было видно, что они стараются принять свое страдание – делая усилие, которое женщинам, привычным к страданию, не приходится даже совершать. Они были слабее нас, хотя держали в руках винтовки и произносили важные, неоспоримые слова – слова, которым, как я теперь знала, почти невозможно остаться верными.

Пришло сообщение от Томазо – с окраины, где шли бои. В конце он просил:

– Позвоните синьоре Минелли, скажите, что ее муж вернулся в город, пусть не волнуется.

Все посмотрели на меня, и я покраснела. Подошел Франческо, посоветовал мне вернуться домой, приготовить еду на завтра, на всякий случай. На улице я видела женщин, толкавших тележки с детьми и скудным скарбом. Они говорили, что идут из районов, где шли бои, и продолжали толкать тележки без слез и жалоб; они тоже знали: начался бесконечно долгий день, когда остается только страдать.

Теперь мы должны были возвращаться домой рано из-за комендантского часа. Если звучала сирена, мы спускались в убежища. Днем я стояла в очереди в булочную, а по улицам беспрерывно ехали грузовики с немцами, которые оценивающе смотрели на нас, как на скот. Я не видела Франческо целыми днями до самого вечера, иногда он даже не звонил. Томазо же звонил часто, рассказывал новости, снова используя иносказания – мы опять боялись высокомерного голоса. Когда мы снова услышали его, у всех пробежал по спине холод. Но теперь было известно другое: он не является неотъемлемой частью нашей жизни, как мы верили много лет.

Написал отец, пригласил пожить какое-то время в Абруццо. Я рассказала Франческо, предложила поехать. Томазо побледнел, узнав об этом.

– Не уезжай, – сказал он. Потом, преодолевая свой эгоизм, добавил: – Я не знаю, как жить дальше, если тебя не будет.

Франческо же ответил:

– Да. Тебе нужно уезжать. Но одной. Я серьезно обдумал это сегодня и решил отправить тебя к отцу.

Он говорил обо мне, как о ребенке или мебели. Я поняла: эти слова не сулили ничего хорошего.

– А ты?

– Мне придется уйти из дома сегодня же. Или завтра. Оставаться небезопасно.

– Тогда почему бы нам не поехать в Абруццо вместе?

Он помолчал, потом ответил:

– Нет. Я много думал об этом, так много, что эта мысль меня просто вымотала. Но это невозможно. Я должен остаться с товарищами, теперь, когда начинается работа. Думаю, кончится не скоро – нужно еще, может, два месяца. Я уйду к брату Туллио сегодня вечером.

– А потом?

– Потом переберусь куда-нибудь еще, если понадобится. Но я хочу быть спокойным за тебя, знать, что ты в безопасности, хорошо спишь, ешь…

– Ах, вот оно что…

Он не заметил, как мало все это значило для меня – всегда, а теперь еще меньше.

– И если с тобой что-то случится, я, конечно, спасусь.

– Со мной ничего не случится.

– Но если случится…

– Да, мне будет спокойнее знать, что ты в безопасности.

Я промолчала, потом горько сказала:

– Это всегда удивляло меня.

– Что?

– Эта тяга мужчин спасать женщин – но только от двух вещей: от голода и смерти. Женщины боятся их так же, как и большинство из вас. И при этом вы никогда не думаете спасать их от всего остального, от вещей куда более страшных – вокруг них, внутри них. Я не хочу, чтобы меня спасали.

В очередной раз я умоляла:

– Франческо, прошу, позволь мне работать с тобой.

Я сидела у изножья кровати, а он лежал, уткнувшись в подушку. Его холодный взгляд поднялся на меня:

– Нет, – сказал он через мгновение. – Тебе лучше поехать в Абруццо.

– Ты боишься, что я проболтаюсь, да? Что у меня не хватит хладнокровия, что я похожа на Казимиру, да? – сердито ответила я.

– Нет, не в этом дело…

– Ты ценишь последнего из своих друзей больше, чем меня, потому что я женщина…

– Успокойся, прошу тебя, Алессандра…

– Не могу. Это решающий день. Если ты не хочешь ехать со мной в Абруццо, позволь мне пойти за тобой. Ты делал все, что хотел, до сих пор, но теперь я боюсь. Боюсь, что все кончится, понимаешь? А единственное, что важно, – это я и ты.

Он попытался убедить меня. Говорил правильные вещи, но я не хотела в них верить, потому что любила его. Если бы он заговорил о нас, о нашей любви, может, я бы поняла. Но он не заговорил.

– И все это важнее нас? – спросила я наконец.

– Важнее всего, да, – ответил он. – Ты всегда говорила, что нельзя предавать себя, верно? – Это были мои слова, но он повторял их таким тоном, что мне становилось за них стыдно. – И сейчас как раз момент не предавать себя, понимаешь?

– Нет, – холодно сказала я. – Нет, не понимаю.

Вскоре пришли Туллио с братом, сказали, что лучше уходить немедленно. Он оставил их ждать в кабинете, вернулся в спальню сообщить, что уйдет до комендантского часа. Все кончено, он уходит. Оставался час. Но, может, за час мы успеем поговорить.

– Я никуда не поеду, – сказала я. – Хочу остаться здесь, рядом с тобой, знать, где ты. Понимаешь?

– Нет, – на этот раз ответил он. – Но ты свободна поступать, как хочешь.

– Я люблю тебя… – растерянно сказала я, сдаваясь.

У нас было еще полчаса, мы еще могли все спасти. Я взяла чемодан, положила на кровать, начала собирать:

– Какой костюм?

– Тот, что на мне.

– Всего один? Это неразумно.

– Да. Тогда самый старый.

Рубашки, носки… Я все еще надеялась, он скажет: «Нет, Алессандра, я не могу уйти». Я была уверена: не успею закончить сборы, как он что-нибудь скажет.

– Больше ничего? – спросила я.

– Нет, спасибо.

Я ждала, что он добавит: «Твою фотографию, ту, что на тумбочке».

Что прежде, чем я защелкну замок, скажет: «Пойдем со мной».

У нас еще было несколько минут. Туллио торопил. Замок щелкнул. Хоть бы сказал: «Прости, я не могу иначе, но я в отчаянии, что оставляю тебя, я люблю тебя, люблю».

Но он сказал только:

– Не волнуйся. Я дам о себе знать.

И, углубившись в детали обмена сообщениями, вышел в коридор. Он обнял меня при Туллио, я сделала вид, что все в порядке. Когда он спустился на один пролет, я крикнула:

– Франческо!

– Что? – остановился он.

Туллио с братом тоже подняли головы.

– Если тебе что-то понадобится, дай знать.

Потом я побежала на террасу – посмотреть вслед. Трое мужчин удалялись, переговариваясь между собой. Одетый в серое, высокий – был Франческо.


* * *
Через несколько дней Туллио принес мне записку от Франческо. Пока я читала, он наблюдал за мной.

– Хорошо, – сказала я.

В записке Франческо советовал мне отвечать всем, кто будет спрашивать, что мы с ним расстались и я не знаю, где он находится – возможно, уехал на север.

– Записку нужно сразу сжечь, – сказал Туллио.

Ему было около сорока, холостяк, блондин, суровый. Его холодный взгляд за стеклами очков буравил меня. Я чувствовала, что он враждебно относится ко мне и к той слабости, которую я олицетворяю для Франческо.

– Прошу, – протянул он руку, требуя записку назад, чтобы сжечь.

– Франческо также желает забрать все свои вещи, – добавил он. – Не забудьте ничего, синьора: в ванной, в шкафах. Сложите все в чемодан. Я подожду.

Он обыскал письменный стол, забрал все бумаги – спокойно, методично, неумолимо. Я написала Франческо несколько строк, чтобы успокоить его, но прежде всего – чтобы самой уцепиться за написанные слова. Когда Туллио уходил с чемоданом, он холодно поклонился, будто я больше не была женой его товарища Франческо.

Было опасно втягиваться в эту игру: все мы получили новые личности и должны были убедить себя, что только они настоящие. Туллио больше не был археологом, его удостоверение называло его торговцем древесиной. Я была женщиной, брошенной мужем. Иногда я жалела, что согласилась, чувствовала, будто попала в ловушку. Мне даже казалось, что Франческо использовал этот нечестный ход, чтобы оставить меня. Было очень трудно сохранять связь с прошлым – всем, что случилось до наступления бесконечно долгого дня. Мы носили память о прошлом, как ладанку. Порой даже лицо Франческо стиралось из моей памяти: он не любил фотографироваться, и у меня остался лишь маленький снимок с университетского конгресса. Он был серьезный, в шляпе и пальто. Он не казался тем человеком, что ходил со мной на виллу Боргезе. И мне казалось, что фото запечатлело его настоящим: среди Туллио и остальных я всегда представляла его таким – мрачным, строгим, в пальто и шляпе. Черты его лица, оттенки голоса начали теряться, как когда-то потерялись черты моей матери.

Лицо Томазо было мне куда привычнее, даже слишком. Оно стало единственным знакомым лицом. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы забыть его, но иногда я сама вызывала его в памяти, чтобы скрасить одиночество. Он преданно присутствовал в моей жизни, которая теперь была неизвестна Франческо. Он тоже часто менял квартиры, но все равно звонил мне несколько раз в день, начиная словами: «Вот и я…» Я начала с нетерпением ждать его звонков. Во время разговоров с ним меня беспокоила мысль о прослушке, но потом я успокаивала себя: ведь я играла роль брошенной жены, и эти разговоры только подтверждали мой образ. Первые дни пустой дом и вид вещей Франческо, его книг, причиняли мне мучительную тоску. Я бродила по комнатам, звала его, вечерами сидела в его кресле – так мне казалось, будто он обнимает меня. Поэтому, когда его вещи исчезли, я почувствовала горькое облегчение. Я ходила в офис, возвращалась, ела тоскливую еду, которой женщины кормят себя в одиночестве. Мне казалось, я просто хладнокровно заполняю часы, отделяющие меня от возвращения Франческо. А на самом деле я весь день ждала звонка Томазо.

Я не могла думать ни о чем другом, и мне казалось, что я бесконечно борюсь с чувством, которое начинала к нему испытывать. Я вспоминала его светлое, открытое лицо, то, как он улыбался, слегка прищуривая глаза. Я вспоминала романы XIX века, сильных женщин, которые изо всех сил пытались изгнать запретное чувство и вернуться к мудрой, законной любви. Но, перебирая в голове прочитанное, я понимала: все эти битвы были напрасны. Каждая схватка только приближала героиню к возлюбленному врагу, изматывала ее, делала поражение все более неизбежным. Эта неизбежность пугала меня. Я собиралась с силами и принимала решение больше не встречаться с ним. Некоторое время мне казалось, что я тверда, решительна, даже рада этому решению. Но потом я понимала: исчезнуть невозможно. Он позвонит, придет искать меня домой, придется давать объяснения. Увидеться в последний раз, объяснить, что именно связывает меня с Франческо. Я решила, что завтра позвоню ему, чтобы назначить встречу. Может, сегодня вечером. А может, сейчас. Лучше сейчас, так будет спокойнее. Все будет определено, кончено.

– Алло, – сказала я в трубку. – Это я, Алессандра.

Мне нравилось представляться ему так, с изяществом, в последний раз.

– Тебе не страшно? – спрашивала я.

– Очень. Но меня, кажется, не ищут. Ищут важных людей: Франческо, например, или Альберто, или Туллио. Если меня арестуют, то легко заменят. Но не всех можно заменить.

И тем временем он сам постепенно пытался заменить Франческо рядом со мной. Именно его упорная преданность пугала меня. Он обращался со мной, как с девушкой: робко просил разрешения поцеловать руку или взять под локоть. Я боялась и счастливой невинности наших встреч, и своей уверенности, что не делаю ничего плохого.

Вскоре у меня не осталось даже работы, чтобы отвлечься: инженер Мантовани получил крупные заказы на севере и переезжал. Он снова стал решительным, энергичным. Он поставил радио на стол и иногда включал его на секунду, будто проверяя, говорит ли еще высокомерный голос.

– Вы ведь тоже поедете на север, синьора Минелли? – спросил он как-то утром.

Между нами стоял гладкий стол, лежал портфель из свиной кожи, красивые канцелярские принадлежности, о которых я мечтала с детства. Теперь, когда между нами оказался этот стол, несмотря на любезность директора (а может, из-за нее), я чувствовала: он богат, а я бедна; он силен, а я слаба. Но в тот день, несмотря на то, что он вернул себе уверенность, а Франческо был вынужден бежать, мне казалось, что я сильнее его. Я всегда была бедна, и без его помощи наверняка умерла бы, как его мать, которая никогда не сидела в кресле. Но я спрашивала себя: а что бы он делал без этого стола, телефонов, поклона привратника Сальветти? Без надменного голоса радио, который его успокаивал? Мы же с Франческо привыкли к небезопасной жизни.

– Спасибо, – сказала я. – Мне правда жаль, что не смогу больше работать с вами. Но я вынуждена остаться.

– Из-за мужа?

– Нет, – после паузы ответила я. – Я уже говорила, мы расстались. Я боюсь потерять дом.

– Да, – сказал он. – Понимаю.

Нам было легко понимать друг друга, даже общаясь иносказаниями, поэтому мы чувствовали, что не лжем. Лидия объявила, что будет часто ездить между Римом и Миланом. Я ходила с Фульвией в муниципалитет читать объявления, чтобы узнать, когда женится Дарио.

* * *
Это Томазо велел мне на следующий день пойти к Франческо в районе обеда.

– Что случилось? – испуганно спросила я.

– Ничего, – ответил он. – Он хочет тебя видеть.

Я понимала: Томазо ревнует. Он спрашивал себя, что сильнее: его любовь или права Франческо на меня. Но я хотела дать ему понять: дело не в правах. Я была рада пойти к Франческо, потому что любила его. Я подошла к Томазо, чтобы сказать это и заодно утешить его. Так мы впервые обнялись. Меня так не обнимали долгие годы, и я удивилась, что могу получать удовольствие от объятий не с Франческо. Я поняла: до сих пор я их путала, Франческо и Томазо. Но больше не могла. Теперь я ясно почувствовала близость с мужчиной, который не был моим мужем, а значит – изменила.

– Уходи, прошу, – сказала я ему.

Но память об этом объятии была со мной даже во время разговора с Франческо.

Я сделала большой крюк, боясь, что за мной следят. Брата Туллио звали Луиджи, у него была жена и четверо детей. Франческо числился его шурином и потому считался членом семьи. Они жили на четвертом этаже дома на Авентине, вверх вела широкая солнечная лестница. Жена Луиджи открыла мне дверь. Я молчала, она оценила меня взглядом и улыбнулась:

– Проходите.

Франческо сидел в столовой и слушал радио, на коленях у него сидел ребенок. Когда я появилась в дверях, он повернулся и, чтобы обнять меня, опустил ребенка на пол. Ребенок заплакал, старшие дети смотрели на нас. Его объятие было не таким, как у Томазо. Жена Луиджи, полная и приятная женщина, смотрела на нас, растроганно улыбаясь. Мне хотелось остаться с Франческо наедине, но она не собиралась уходить. Наверное, думала, что разговоры мужа и жены можно слушать всем. И действительно, мы говорили: «Как дела? Как себя чувствуешь? Ты ешь?» Мне хотелось взять его за руки, прижаться к нему, почувствовать его объятия, вспомнить запах его шеи. Но я сидела за накрытым столом среди незнакомцев, с которыми Франческо уже подружился. За едой они взволнованно пересказывали мне события, в которых я не участвовала. Показали потайную дверь за книжным шкафом, ведущую на чердак. Там проходили собрания, там Франческо и другие могли спрятаться в случае опасности. Я чувствовала себя чужой.

После завтрака Франческо сказал:

– Пойдем, я покажу тебе свою комнату.

Это была комната старшего сына, двенадцати лет. На стенах висели портреты известных футболистов, на полках стояли приключенческие книги и оловянные солдатики. Мне было жаль, что он ночевал здесь. Я изо всех сил хотела снова спать за его спиной. За стеклянной дверью слышались детские голоса.

– Возвращайся домой, Франческо, – сказала я. И добавила: – Прости, я знаю, это невозможно. Но я больше не могу без тебя.

Мы обнялись, и я любила его изо всех сил – с той же силой, с какой защищалась от Томазо.

Он сказал:

– Сними жакет, тебе не жарко?

Потом подошел к двери и повернул ключ. По стеклу пальцами постучал ребенок. Я думала о жене Луиджи, которая наверняка догадывалась, зачем муж остался наедине с женой после двух месяцев разлуки.

– Причешись, – сказал Франческо спустя несколько минут, поправляя галстук перед зеркалом.

Детские голоса не умолкали, кто-то звал мать, хныкал. К зеркалу была приклеена фигурка Белоснежки. Пока я причесывалась, Франческо подошел поговорить. Его близость вызывала во мне такую глубокую радость и такую острую боль, что мне хотелось уйти как можно скорее, чтобы это противоречие исчезло.

– Сандра, я хотел сказать: завтра я уйду из этого дома. Мы нашли домик в деревне, там есть радиопередатчик. Нужно начинать работу: мы собрали людей, оружие, взрывчатку.

– Это очень опасно, Франческо.

Он на мгновение задумался, будто отгоняя мысль, потом сказал:

– Нет, не думаю. В любом случае ты должна понять: я не могу иначе. Пойми меня. Прошу тебя. Я знаю, мы не увидимся какое-то время. Тебе нужны деньги?

– Нет, – резко ответила я.

Я покраснела: в этот момент я натягивала жакет, и мне показалось, он хочет заплатить мне.

– Послушай, Алессандра, – он взял мою руку. – Я хочу, чтобы ты была храброй.

– Я вообще не храбрая.

– Я знаю. В итоге я чувствую себя сильнее, когда мы врозь. Может, в такие моменты мужчины и женщины реагируют по-разному. Но я надеюсь, ты все равно понимаешь, что происходит. До сих пор у нас было мало времени для себя. Я никогда не был таким, каким ты хотела. Но я не чувствовал себя свободным: я знал, понимал, за свободу нужно заплатить, чтобы стать наконец счастливыми.

В комнате было холодно. Франческо накинул пальто и стал похож на свою фотографию.

– Скоро ты поймешь меня. А я уже понимаю тебя, хоть ты и не веришь. Нам нужно освободиться.

Я не ответила. Я думала, что хочу освободиться от любви к нему.

– Пойдем.

Он снова стал невозмутимым и отстраненным, как прежде. Мне так и не удалось преодолеть стену между нами. В коридоре нас с улыбкой ждала жена Луиджи. Я покраснела, боясь, что оставила комнату в беспорядке. Мне было неприятно ее доброжелательное участие. Я едва попрощалась. Франческо еще обнимал меня, а ребенок уже хватал его за ноги.

– Я люблю тебя, и мне страшно, – прошептала я ему на ухо и быстро исчезла на лестнице.

* * *
Несколько вечеров спустя, когда я разговаривала по телефону с Томазо, кто-то настойчиво постучал в дверь. Уже начался комендантский час, и этот торопливый стук насторожил меня.

– Извини, – сказала я Томазо. – Стучат. Может, это они. Я перезвоню, пока.

На пороге стояла бледная дочь консьержа:

– Они идут! Будьте осторожны!

Она поднялась еще на несколько ступенек и спряталась в кладовке с водяными баками.

Я бросилась в спальню, схватила пистолет и спрятала его за подушку кресла в кабинете. Уже слышались тяжелые, мерные шаги по лестнице – те самые, что раздавались по ночам на улицах, шаги тех, кто искал Франческо. Теперь они были у моей двери. «Просто нажми здесь», – вспомнила я слова Франческо.

Их стук походил на их шаги, на их жесткие взгляды. Их было трое. Они поздоровались, переступая порог.

Я не боялась. Меня охватила ледяная отрешенность. На их вопросы я ответила, что мы с мужем давно в разводе и, вероятно, он уехал в Милан. Говорила спокойно, уверенно; мне хотелось, чтобы Франческо видел меня сейчас. Они смотрели с недоверием на меня, а я всматривалась в них, испытывая жгучую радость, представляя, как нажимаю на спусковой крючок. Все трое – высокие, светловолосые. У нас с ними был одинаковый рост и цвет глаз. Я хорошо их знала: мать часто рассказывала мне о характере бабушки Эдит. Мы походили друг на друга, как члены одной семьи, и они должны были понять: я не скажу ни слова. Меня волновало только одно: выдержу ли я физическую боль. Они вели себя вежливо, почти любезно.

– Будьте добры, – сказали они, входя в кабинет.

Я села на подлокотник кресла.

Они ловко просматривали бумаги; причины не было, но я все равно боялась, что они что-то найдут. Однако сама их методичность успокоила меня: если они так хорошо ищут, значит, и я хорошо справилась, уничтожая улики. «В грудь, – думала я. – Нужно стрелять в их надменную грудь». Я тревожилась за пистолет – мне казалось, что кресло стало прозрачным. Солдаты вышли из кабинета, и я двинулась за ними. Офицер остановил меня:

– Прошу вас, синьора.

Его тон дал понять: я должна остаться с ним, пока другие обыскивают дом. Он пригласил меня сесть, и так я оказалась в нескольких сантиметрах от пистолета.

– Вы много читаете? – спросил он, глядя на полки.

– Да, это мое любимое занятие.

– Хорошо, – сказал он и начал одну за другой брать книги в руки, перелистывать страницы. Конечно, он делал это в рамках обыска, и я презирала его бесполезное притворство.

– Вы ничего не найдете в книгах, – успокоила я его.

Офицер удивленно обернулся:

– Я и не ищу. Я уже понял, что ничего не найду. Трудно найти что-то в доме человека, который так много читает.

В его голосе звучала легкая ирония.

Мне стало страшно. Я испугалась, что он понимает меня слишком хорошо, знает, что я не выдержу боли. «В спину, – думала я. – Пока он тянется за следующей книгой».

– Извините, – сказал он. – Если я вас это беспокоит, я перестану.

Я сделала жест, показывая, что мне все равно.

– Спасибо. Я давно не видел столько книг. С тех пор, как покинул свой дом. Теперь мой дом разрушен. Все пропало, даже книги. Жаль. Столько книг не купишь сразу, только постепенно. Я надеюсь, вы не потеряете свои.

Я смотрела на него молча и не понимала, что он хочет сказать. Из спальни доносились шаги солдат, шум передвигаемой мебели. Может, он пытался отвлечь меня от того, что делали другие. Или искал лучший способ разговорить.

Он приблизился. Я всматривалась в него. Он был молод, ненамного старше меня.

– Я часто бываю в домах этого города, – сказал он. – Но редко вижу столько книг, как у меня на родине. Извините, – добавил он, думая, что обидел меня. – Почему у вас так много книг?

– Я изучала литературу.

– Я тоже, – серьезно сказал он. – Писал диссертацию об этом поэте, но война заставила меня уехать.

Он показал книгу, которую держал в руке, это был Рильке, «Французские стихи». Он сел напротив меня, во второе кресло. Я слушала, как солдаты роются по всему дому.

– Вы знаете его стихи?

– Да, конечно.

– Прочтите то, что вам нравится, пожалуйста.

Он протянул книгу. Взяв ее в руки, я пыталась понять, где во всем этом кроется ловушка для Франческо.

– Какое? – спросила я, глядя на него и надеясь угадать.

– Любое, какое хотите.

Я никогда не думала, что буду читать стихи, держа руку в нескольких сантиметрах от пистолета. Я размышляла о соседях, которые слышали, как машина остановилась у подъезда, о новости, которая уже разнеслась по улице, о людях, дрожащих от страха в своих квартирах, о немногих оставшихся мужчинах, прячущихся в подготовленных укрытиях. Может, чтение стихов – тоже способ помочь им.

– Да, есть одно, – сказала я, – которое мне нравится.

Я перелистывала книгу, он сидел и напряженно ждал.

Tous mes adieux sont faits. Tant de départs
m’ont lentement formé dès mon enfance…[28]



Я продолжала читать, украдкой поглядывая на него: я боялась, что он как-нибудь воспользуется моей искренностью. Он не должен подумать, что я ненавижу его меньше, даже если читаю стихи.

– Tous mes adieux sont faits… – повторял он.

Я услышала, как солдаты возвращаются в коридор. Мне казалось, они ведут Франческо: я была уверена, что сама предала его этим стихотворением. «Tous mes adieux sont faits», – думала я, приближая руку к пистолету.

Они вошли и показали офицеру две фотографии: одна Франческо, другая – смеющегося Томазо, я прятала ее среди белья. Они разговаривали между собой, я не понимала. Но по этой фотографии они наверняка найдут Франческо. Во мне начал просыпаться зверь.

– Прошу вас, синьора, – сказал офицер, избегая смотреть на мои руки, в которых все еще лежала раскрытая книга. – Скажите, кто из этих двоих ваш муж?

Он показал мне фотографии. Кровь сначала застыла в моих жилах, а затем хлынула горячим потоком.

– Этот, – сказала я, указывая на Томазо.

– Спасибо. А другой?

Я покраснела:

– Друг.

– Понятно, – кивнул он с легким поклоном.

Он взял фотографию Томазо и положил в карман.

Уже на пороге, когда двое других вышли, он сказал:

– Я знаю, такие визиты неприятны. Надеюсь, я не вернусь. Мне не хотелось бы своим присутствием разрушить воспоминание о Рильке.

Я слушала, как они спускаются по лестнице; весь дом дрожал от их шагов, все боялись, что они остановятся на их этаже. Хлопнула входная дверь, завелась машина, звук двигателя начал удаляться и потом стих. Я побежала в кабинет, взяла фотографию Франческо и сожгла ее. Его больше не было, я его спрятала, спасла.

Я бросилась к телефону звонить Томазо, и только тогда поняла, что я сделала. Это был низкий, подлый поступок. Франческо презирал бы меня за это. Мне нужно было предупредить Томазо, сейчас же. Я, задыхаясь, набирала его номер, но никто не отвечал. Я в отчаянии набирала снова: гудки в пустоте убеждали меня: его уже арестовали. Я убеждала себя, что это невозможно, и в то же время с ужасом думала о его лице, лежащем в кармане офицера.

Поднялся консьерж забрать дочь, она все это время сидела на холоде среди баков и дрожала. Открывались двери, выходили соседи в халатах.

– Слава богу, – говорили они.

Спрашивали, зачем приходили. Я отвечала уклончиво. Наконец мы остались одни, я и консьерж.

– Синьора, – прошептал он. – Они показали фотографию, и я сказал «да».

Я покраснела. Он продолжал:

– Тот синьор стоит у ворот, хочет войти.

– Где?

– Внизу. Он видел, как они уехали, и хочет зайти. Я сказал подождать, но теперь, может… лучше не оставлять его на улице… из-за комендантского часа.

– Да, – сказала я, не глядя на него.

Он добавил:

– Они не вернутся. В любом случае, помните о кладовке с баками. Последний справа пустой.

Вскоре я услышала шаги Томазо на лестнице – легкие, быстрые. Он вошел, запыхавшись, закрыл дверь – и мы бросились друг другу в объятия посреди темного коридора.

– Алессандра, – говорил он.

– Томазо, – отвечала я с отчаянием в голосе.

Я думала о фотографии.

– Томазо, Томазо… – повторяла я, прижимаясь к нему.

Тогда он наклонился и поцеловал меня в губы. Мы целовались долго. Как же это было прекрасно. Чувствовать теплые, живые губы, молодое, свободное тело.

– Я люблю тебя, – шептал он. – Я так боялся. Как только ты повесила трубку, я сразу побежал сюда.

– А комендантский час?

– Какая разница. Я спрятался среди деревьев. Видел их машину у подъезда, но они все не выходили…

Он целовал меня, крепко прижимал к себе.

– О Алессандра, какой ужас. Ты здесь, все закончилось. Я все думал: «Если тебя заберут, я выстрелю». Их было не больше двух-трех. Любовь моя…

– Любовь моя, – отвечала я.

Мы провели ночь в кабинете: я сидела в кресле, он у моих ног. Я гладила его волосы. Смотрела на свернувшийся обгоревший листок – фотографию Франческо. Мы говорили всю ночь, и о Франческо тоже.

– Ты сильно его любишь? – спрашивал он.

Я кивала, и это движение было полно отчаяния и безысходности. Я не сказала ему о фотографии. Перед рассветом я попросила его уйти. Мы не могли расстаться и снова целовались в темноте пустой лестницы.

* * *
Неделями я не знала покоя. Я не могла избавиться от чувства вины, что подвергла Томазо опасности, а значит, не могла перестать и думать о нем. Я знала: если бы призналась ему в своем подлом поступке, он не только продолжил бы любить меня, но понял и полюбил бы и этот поступок. Поэтому я хотела увидеть Франческо: найти у него утешение. Я попросила встречи с Туллио, и он назначил ее в доме Луиджи. Мне не хотелось возвращаться туда, особенно после того, что произошло в комнате мальчика. Жена Луиджи открыла мне дверь. Туллио ждал в столовой. Дети молчали, напуганные присутствием дяди.

– Мне нужно увидеть Франческо, – сказала я.

Туллио ответил, что это невозможно: после обыска за мной могли следить, и это погубило бы не только Франческо, но и других товарищей. Франческо был в порядке. Как обычно, Туллио передал мне его письмо. Я читала при нем. Письмо было прекрасным: Франческо успокаивал меня, вселял мужество, говорил о высоких вещах, о долге, которому нужно следовать. Он написал очень благородное письмо, как письма революционеров перед казнью, которые потом печатают в антологиях. Прочитав его, я стала стыдиться своего беспорядочного послания к мужу, где говорила о том, как мне нужна его любовь и присутствие. Туллио с улыбкой склонил голову, забирая его. Я спросила, где прячется Франческо.

– Он не прячется, синьора, – поправил он. – Он работает.

И не сказал где. Перед лицом Туллио я всегда представала в худшем виде: глаза полны слез, губы дрожат, язык заплетается.

– Прошу вас… – попыталась я настоять.

Но он твердо отказал, хотя, как мне показалось, с сожалением. Конечно, он расскажет Франческо, что я нервная, слабая женщина.

– И все же, – добавила я на прощание, – мне необходимо поговорить с мужем.

Туллио холодно ответил:

– Если вас будут допрашивать, когда вы отсюда выйдите, скажите, что навещали мою невестку. Мою невестку зовут Мария.

Я никого не заметила на улице. К вечеру я нашла Томазо в кафе. Он был взволнован:

– С тех пор как они приходили к тебе, я теперь каждый раз, когда ты задерживаешься, боюсь больше не увидеть тебя.

Мы виделись каждый день. Он знал все, что я делала, по часам, знал, сколько у меня оставалось денег. Нашел для меня работу – переводить с французского для одного подпольного издательства. Я сказала, что не уверена в своем знании языка. Но когда, краснея, я отдала ему первые страницы, он удивился и посмотрел на меня с восхищением.

– Я думал, придется править, – сказал он. – Но не придется. Жаль. Ничего не получается сделать для тебя. Всегда приходится брать, когда к тебе приближаешься, даже если собирался отдать. Скоро ты будешь править мои статьи, – улыбнулся он.

В тот же вечер я написала Франческо. Рассказала о переводе. Я хотела отправить ему красивое письмо, оправдывающее слова Томазо. Но когда я начинала говорить с ним, чувства всегда захлестывали меня и лишали спокойствия, необходимого для письма.

Теперь мне казалось совсем невозможным добраться до него. Я ничего не знала о его повседневной жизни, а он о моей. Я не осмелилась признаться, что отдала его фотографию вместо фотографии Томазо, хотя втайне винила его за то, что он толкнул меня на этот поступок, продиктованный моей любовью к нему. Постепенно во мне зародилось подозрение, что мой брак был ошибкой и что на самом деле мне нужен человек любящий и преданный, как тот, с которым я теперь делила самые важные часы жизни. Возможно, ни он, ни я не стоили Франческо. Но наши дни сложились в гармоничный круг, сладкое кольцо. Мы оживленно беседовали, потом часто работали при свете лампы: он по одну сторону стола, я по другую. В такие моменты жизнь казалась такой сложившейся и прекрасной, и, когда он поднимал на меня глаза (а делал он это часто), я краснела и готова была заплакать. Мы всегда были рядом, всегда во всем соглашались. Он предупреждал, когда уходил по опасному делу. Потом сразу звонил, иносказательно сообщая, что все в порядке. Он вносил простоту во все, что делал.

– Нет, я никогда не стану героем, – говорил он, улыбаясь. – Судьба не даст мне шанса. Ну или я не прилагаю достаточно усилий, чтобы этот шанс получить.

В то время город был полон людей, у которых никогда не было возможности стать героями. Но между нами всеми царила солидарность настолько глубокая, что часто доходила до героизма, несмотря на страх.

Мы понимали друг друга очень легко – хватало взгляда, жеста. Дома открывались для страждущих и принимали их в своей нищете, как будто все мы наконец решились раскрыться. Да, это было время, которое делало лучше даже тех, кто не стремился к героизму, но имел чувство долга перед самим собой. Покажется странным, но я чувствовала, что даже высокими, строгими солдатами, которые внушали нам такой страх, двигал тот же непреложный долг. Я не верила, что им нравится внушать страх незнакомым женщинам и мужчинам. Вопреки мнению многих, я думала, они чувствуют, как их правда слабеет, и потому пытаются укрепить ее террором. Возможно, мне так казалось лишь потому, что мать, жившая в совсем другие времена, научила меня быть снисходительной к людям, которые прибегают к средствам войны.

Я поняла, почему Клаудио не писал мне после перемирия. Я не могла забыть его слова, которые он сказал, когда мы были еще детьми. Он осуждал смелость Антонио, которой я так восхищалась, и считал ее ниже той смелости, которая нужна, чтобы сносить унижения эпохи, жить тихо и незаметно с семьей, в которой ты неизбежно чужой, выполнять обязанности, которые тяготят, довольствоваться осознанием своей покорности.

Нужно было в конце концов принять, что ты не герой и не протагонист истории. А я должна была принять брак – с его одиночеством, деградацией отношений, концом романтической сказки, в которой мы себя вообразили. Мне нужно было найти мужество жить за стеной, как Клаудио жил за колючей проволокой. Но у меня не было такого мужества; как у Франческо не было мужества принять утрату своей нравственной свободы. Наша неспособность подстроиться под модели, которые предлагались нам со всех сторон, связывала нас неразрывно, невзирая на разницу наших характеров и на ту боль, которую мы причиняли друг другу. Письма, которые мы писали, возможно, получались высокопарными. Но, обращаясь к разным чувствам, они были написаны на одном языке и выражали твердую решимость не сдаваться.

По вечерам я, кутаясь в шаль, ходила взад-вперед по холодному дому, в котором часами отсутствовал свет. В холодной, безмолвной темноте я размышляла, как заманчиво было бы сдаться. Так сладки были часы с Томазо, когда он расспрашивал о моих мыслях, прошлом, планах, а потом спрашивал:

– Ты любишь меня?

– Нет, – всегда отвечала я. – Я люблю только Франческо.

И в такие моменты сама не верила себе. У меня не было никакой опоры, кроме памяти о вечере, когда умерла мать. «Помоги мне», – просила я ее. Но вместо ее отрешенного лица, с которым она ушла из дома к реке, я видела ее в голубом платье с концерта. «Помоги мне», – говорила я. Но она не отвечала, продолжала идти, лететь вниз по лестнице навстречу Харви. «Надеюсь, ты справишься», – слышала я снова и снова слова Бабушки и представляла, как она с недоверием смотрит на мою тонкую фигуру, как тогда, когда я приехала в Абруццо.

Часто я принимала решение больше не видеть Томазо, но в моем возрасте быть одной слишком тяжело, мне немногим больше двадцати. Мне легче было сопротивляться, когда я каждую ночь спала, уткнувшись лицом в стену, а близость с мужчиной представлялась чем-то грязным и унизительным. Но трудно было сопротивляться, когда Томазо сидел у моих ног, смотрел влюбленными глазами и говорил мне все, что я всегда хотела услышать. Мы постоянно были дома, и в нашем юном возрасте удовлетворение любовных желаний показалось бы не только невинным, но и естественным. Иногда ночью звучала сирена, а утром узнавали, что какой-то дом разрушен. В газете рядом с именами жертв писали: «58 лет», «60 лет». Но часто: «30 лет», «21 год». И тогда думалось: разве справедливо, чтобы женщина уносила с собой в двадцать один год лишь память о ночах, когда она спала, уткнувшись в стену, о днях, когда стояла в очередях, о том, как мыла посуду и пряталась в подвале? «Это несправедливо», – думал Томазо, уходя и понимая, что мы, возможно, виделись в последний раз; его могли арестовать в любую минуту. «Это несправедливо», – повторял он с тех пор, как впервые попросил остаться.

– Я не уйду, – говорил он. – Я поговорю с Франческо, мы легко поймем друг друга. Людям, рисковавшим жизнью вместе, легко понять друг друга!

– Нет, – отвечала я. – Прошу, не лишай меня спокойствия. Ты же знаешь, я не оставлю Франческо, ты же знаешь, я люблю его.

Я говорила:

– Неужели ты хочешь, чтобы наша история была банальной интрижкой жены вдали от мужа, которая одна на курорте, которая…

– И это все?

– Да. Это все, – отвечала я, избегая его взгляда.

Я надеялась, он скажет: «Неважно, позволь мне остаться». В глубине души я молила его поступить так, чтобы у меня был повод презирать его. Но он отступал, тяжело дыша, будто вынырнув из глубины на поверхность, и говорил:

– Прости, – целовал руку. – Пока.

Я оставалась, прижавшись к двери. Ночью я обнимала грелку, чтобы не потеряться в огромной постели. Выла сирена, я спускалась в убежище, слышала взрывы бомб, глухие удары зениток. Я не очень боялась. Но думала: «30 лет», «21 год».

Да, в такие моменты сопротивляться было довольно трудно.

* * *
У меня не было никого, кто мог бы мне помочь.

Было мучительно признавать, но дружба с Фульвией закончилась. Теперь у нас не было ничего общего, кроме воспоминаний о детстве. Я твердила, что хотела бы вернуться в тот квартал, жить с теми людьми, но, возможно, лгала сама себе. На самом деле я лишь хотела снова стать той, какой была до смерти матери, до начала войны, до встречи с Франческо, а потом с Томазо. Но это было невозможно. И продолжать искренне дружить с Фульвией тоже оказалось невозможно. Одолевало горестное чувство опустошения: ее тепло всегда поддерживало меня, а теперь и этой опоры не осталось. Нас больше ничего не связывало: ни общие интересы, ни люди.

Дарио к тому времени женился на дочери богатого бакалейщика. Они жили неподалеку, и Фульвия с Лидией привыкли подолгу стоять у окна в надежде увидеть, как они проходят мимо. Я тоже увидела их однажды. Его жена была полной, довольно вульгарной женщиной и, идя, опиралась на мужа. Дарио тоже растолстел, и я не понимала, что Фульвия могла находить привлекательного в человеке, который выбрал жизнь с такой женщиной только из-за ее денег. Фульвия и Дарио встречались дважды в неделю, всегда днем: он говорил, что предпочитает это время из-за комендантского часа. Лидия поддерживала дочь и эти дни проводила вне дома.

В последний раз, когда я пришла к ним, мы сидели с Фульвией на ее кровати и разговаривали. Я уже приняла решение больше не возвращаться, хотя бы ради того, чтобы сохранить в памяти привычный образ игровой комнаты. «Это была волшебная комната, – сказала я Томазо. – Мебель отбрасывала на пол огромные тени, в которых мы прятались; кровать с зеленым покрывалом казалась бескрайней прерией…» Когда Фульвия впервые впустила туда Дарио, они были еще детьми, и все это казалось опасной, запретной игрой. Я не хотела представлять, как этот напыщенный, пухлый юноша раздевается там, ложится на это самую кровать рядом с Фульвией, а она покорно и охотно отдается ему.

Они говорили, что мне повезло выйти замуж за Франческо, и я соглашалась; спрашивали, счастлива ли я, и в их вопросах я слышала надежду, что примером моего несчастья они смогут приуменьшить благополучие Дарио рядом с дочерью бакалейщика. Поделиться с ними своей горечью стало единственным способом снова сблизиться. Но я не могла довериться им, потому что теперь наши устремления стали совершенно разными. Даже противоположными. Поэтому я отвечала «да» и, чтобы стереть из памяти Фульвии мои первые разочарованные признания, говорила, что к браку нужно привыкнуть: сначала он смущает, но потом приходит в состояние идеальное, совершенное. Они смотрели на меня так же, как смотрели на проходящую мимо дочь бакалейщика, и с того дня я чувствовала, что мое место – в семье, где все счастливы.

– Да, – сказала Лидия, пока Фульвия отошла приготовить вермут, которым непременно хотела меня угостить. – Быть любовницей женатого мужчины печально. Когда война закончится, я отправлю Фульвию в Милан, к отцу: девушки, которые приехали в новый город, легко находят мужей.

– Но она не захочет… – возразила я.

– Ох, знаю, – вздохнула Лидия. – Надеюсь, уговорю ее: не хочу, чтобы она кончила, как я. В молодости все кажется прекрасным, а потом… Не знаю, как объяснить, но ты поймешь. Ты образованная, много читаешь. Странно: есть столько вещей, которые я чувствую, но при этом не могу выразить; зачастую я их даже не могу осознать, так что даже не страдаю. А потом читаю о них в романах, и тогда действительно осознаю, и часто хочется плакать. Недавно я прочла роман о женщине, которая была любовницей женатого мужчины. Не помню, как он называется, я всегда забываю названия. Но там объяснялось многое из моей жизни. Например, в одном месте он, женатый, хотел прийти к ней, но жена удержала его, и тогда он позвонил и сказал: «Извините, я не смогу прийти сегодня вечером, господин комендант». Сначала они смеялись над этими уловками. Он тоже часто так делает, называет меня «комендантом». Казалось бы, ерунда, правда? Но после того, как кладешь трубку, становится очень грустно. Вот, например, сейчас я пишу ему на адрес его доверенного привратника, некоего Сальветти. Разумеется, из-за жены. Привратник делает вид, что эти письма адресованы ему. Ты скажешь – это ерунда, да? И все же, не знаю, как объяснить, эта переписка через привратника довольно унизительна.

– Мне так не кажется… Важнее получать и писать эти письма.

– Да, в молодости именно так и кажется. Но ты ошибаешься. В молодости даже встречи в меблированных комнатах или в гостинице кажутся прекрасными. Как приключение. А потом на самом деле ты возвращаешься домой одна, а он идет к жене, ведет ее в театр, спит рядом с ней…

– И, может быть, даже не смотрит на нее, не разговаривает…

Я испугалась, что выдала себя этими словами, и уже хотела поправиться, но Лидия продолжала:

– Да, знаю. Понимаю, о чем ты. Я сама была замужем много лет, и, в сущности, мы расстались из-за обидчивости Доменико.

Я не понимала, как она могла называть «обидчивостью» все, что произошло с капитаном. Тем временем она продолжала:

– Знаю. Даже в браке не бываешь счастлива, но это другое. Муж есть муж. Не знаю, как объяснить. Впрочем, ты, наверное, не поймешь, Элеонора тоже не поняла бы. А я понимаю, что чувствует Фульвия, когда часами стоит у окна, а потом говорит: «Ну и толстуха», смеясь над женой Дарио…

Я попрощалась с Фульвией в углу у двери, где она когда-то в детстве обнимала меня. Она пригласила заходить еще, но я чувствовала, что после женитьбы Дарио нам больше не о чем говорить.

– Ты помнишь? – спросила она, опершись на перила, когда я медленно начала спускаться.

Я кивнула, признавая, что мы больше никогда не будем так же счастливы, как тогда, когда еще не знали ни Дарио, ни Франческо. Лестница, по которой моя мать когда-то легко сбегала вниз, теперь стала темной, а подъезд завалили мешками с песком. Неподалеку меня ждал Томазо, точно так же, как капитан ждал Лидию, прячась за газетным киоском.

Через несколько дней я начала работать с Томазо. Был конец марта, город жил в страхе. Все сидели по домам и словно ждали, когда за ними придут: целые семьи, изможденные голодом и страхом, сидели в темноте холодных комнат и ждали, когда наконец раздадутся эти шаги, положив конец их мучительному ожиданию. Улицы становились все безлюднее, люди ходили быстро, опустив головы, словно пытаясь спастись от эпидемии. Фульвия позвонила мне, чтобы рассказать, как Наталию Донати, мою школьную подругу, забрали вместе с младенцем, потому что она была еврейкой. Я помнила, как мы сидели в саду и она читала мне письма, которые, как она верила, ей писал Андреани. Я даже не помнила, что она еврейка: она была такой же девушкой, как я, у нас было одинаковое детство, одинаковые учителя. «Ее увезли на грузовике, – сказала Фульвия. – Они кричали».

Я не видела Наталию со школы, поэтому помнила ее в зеленом пальто, с длинными рыжими косами, в тяжелых очках. Такой я и представляла ее: она забиралась в грузовик еще ребенком, с рыжеволосым младенцем на руках. Они кричали, сказала Фульвия. И я подумала, что жизнь женщин стала слишком тяжелой, если они не могут избежать даже жестокой смерти, которую мужчины даже в мирное время считают своей славной привилегией.

Я начала работать в тот вечер, когда у Томазо в кармане лежали послания для передачи на радио, и он боялся, что его остановят у входа в дом Туллио.

– Я отнесу, – сказала я.

Он сопротивлялся, я настаивала:

– Я хочу отнести их сама.

– Франческо узнает, – возразил он, но я чувствовала, что его привлекает мысль иметь общую тайну.

– Тем лучше, – ответила я.

Мы шли по набережной Тибра, неподалеку от дома моей свекрови. Она как-то пришла спросить о Франческо, и я сказала, что мы расстались. Ее холодный взгляд замер: она никогда не была во мне уверена и с трудом верила моим словам. Но в этот раз ей было легко принять доказательство того, что ее суждение обо мне оказалось правильным. Между платанами виднелись тени других пар. Томазо спросил:

– Как мне передать тебе сообщения?

– Во время поцелуя, – ответила я.

Мы стояли близко, чувствуя тепло друг друга сквозь весеннюю одежду. Томазо долго целовал меня; его рука скользнула в вырез моего платья, коснулась обнаженной кожи и опустила листки в бюстгальтер. Я никогда раньше не целовалась так страстно. Потом мы снова шли под руку и, несмотря на колебания Томазо, вскоре попрощались.

Оставшись одна, я испугалась: мне казалось, что все видят эти бумажки. Хотелось застегнуть жакет, но я боялась, что этот жест выдаст меня. Никогда еще я не испытывала такого страха. Кажется, я переоценила свои силы. Каждый раз, когда приближалась машина, у меня подкашивались ноги. Я спрашивала себя, испытывал ли Франческо тот же ужас, и убеждала себя, что да. И все же я держалась уверенно: заплатила за билет в трамвае, сказала «извините, пожалуйста». Франческо признал бы наконец, что я не похожа на Казимиру.

В доме Туллио дверь открыла старуха и сказала, что никого нет. Я настаивала, она испуганно на меня смотрела. Тогда из затемненной комнаты вышла товарищ Дениз и велела впустить меня.

– Нужно звонить шесть раз, – объяснила она.

Она посмотрела на меня неуверенно и, придержав в дверях, добавила:

– Успокойтесь, ваш муж в порядке.

– Спасибо. Но я пришла не за этим. Я принесла сообщения. Томазо боялся, что за ним следят.

Поняв, в чем дело, она сказала:

– Хорошо. Но почему пришли вы, синьора? Ваш муж будет недоволен…

– Теперь уже неважно, доволен он или нет, – резко ответила я. – Важно, чтобы дело было сделано. И Франческо не может отнять у меня уверенность, что это необходимо.

Я говорила жестко, и Дениз смотрела на меня так, будто видела впервые. Через несколько дней она сама пришла ко мне перед комендантским часом, сказав, что решилась попросить у меня убежища, и не только по совету Туллио, но и потому, что после нашего разговора ей снова хотелось поговорить со мной.

– Я уйду рано утром, – сказала она. – Наступили очень трудные дни.

Вместе мы закопали несколько бумаг в цветочных горшках на террасе, между корнями жасмина. Я вспоминала день, когда купила их; сейчас несколько веточек уже зацвели и источали легкий аромат. Потом мы разговаривали; я сказала, что ей нечего бояться: консьерж надежен, а на крайний случай есть бак на чердаке.

– Не думаю, что они придут, – продолжила она.

Когда она сняла берет, я увидела седые корни ее волос, цвета железа.

– Часто мы преувеличиваем опасность и, переходя из дома в дом, ищем спасения от собственной тревоги. Порой мне кажется, что их страх найти нас равен нашему страху быть найденными. И суть борьбы в том, чтобы выдерживать это испытание страхом как можно дольше.

– Да, – согласилась я. – И, возможно, страдания, которые они нам причиняют, не меньше тех, что мы причиняем им, заставляя быть бесчеловечными и жестокими.

– Легче терпеть жестокость, чем быть жестоким, – добавила она и после паузы продолжила: – Мы победим именно потому, что жестокость противоречит естественным законам жизни. В конце концов, разум всегда на стороне терпеливых и слабых.

– Не думаю, – возразила я. – Во всяком случае, я никогда не соглашусь быть терпеливой и слабой.

– Это видно, – кивнула она. – Я намного старше тебя, можно на «ты»? Я тоже так думала когда-то. Но, возможно, это ошибка.

Она сняла мужскую рубашку, скрывавшую ее массивную тяжелую грудь.

– Когда я приходила к Франческо, – продолжала она, – мне нравилось смотреть, как ты ходишь вокруг него, всегда изящная, женственная. Я надеялась, что ты не слишком умна. Женщины не должны быть очень умными, если хотят быть счастливыми. У мужчин иначе, они никогда не отдают всю свою жизнь любви. Они считают ее не важной, иногда даже менее важной, чем амбиции. Они воспринимают любовь как слабость. Они стыдятся ошибок в карьере и финансовых делах, но даже не задумываются оградить себя от ошибок в любви. А женщины, если по-настоящему умны, понимают, что нет чувства важнее.

– И что? – спросила я в смятении.

– А то: они осознают, что отношения мужчины и женщины – это основа жизни, которая, более того, продолжается посредством их самих. Все остальные чувства менее важны, часто они даже идут не от природы, а создаются обществом, в котором мы живем. Кроме того, по-настоящему соответствовать им можно, только поняв сердцем. Но мужчины не любят женщин, которые понимают такие вещи, которые знают, что движет ими, что заставляет их действовать. Они предпочитают замкнуться в себе и отвергать любое осуждение, тем самым ставя на себе крест.

– И что тогда? – настаивала я.

– Что ж, если женщина умна и не готова с этим мириться, придется привыкнуть быть одной.

В полумраке я едва различала ее тяжелый профиль. Вскоре она уснула, и ее тело, лежащее рядом, пугало меня: сон окутывал ее горьким, покорным одиночеством, и это вызывало во мне неудержимый протест. «Она старая, – думала я с усмешкой. – Она так говорит, потому что старая». Но присмотревшись, я поняла, что ей едва ли сорок и, возможно, ее облик – лишь следствие выбора. Когда ранним утром она начала собираться, я испытала настоящее облегчение. Перед выходом она дала мне несколько поручений; ее голос больше не был похож на тот, которым она спрашивала, жду ли я ребенка.

Тут же я написала Франческо длинное письмо, прося помочь мне разобраться в себе и в наших отношениях, к которым мы с самого начала подошли с такой серьезностью. Он отвечал пространно, все тем же ласковым, успокаивающим тоном, так что мои письма всегда оставались, по сути, без ответа. Казалось, единственный способ достучаться до него – это работать вместе, пусть даже на расстоянии. Поэтому я точно выполняла указания товарища Дениз, которая, однако, больше не заводила разговоров, как в ту ночь, а общалась со мной, как с мужчинами; так же, наверное, Франческо обращался к ней.

Впрочем – отчасти из-за ужаса, который ее слова вселили в меня, – я все больше избегала встреч с Томазо. Он участвовал в подпольной борьбе иначе, чем другие товарищи. Те были серьезны, торжественны, замкнуты в своей привычной меланхолии. Томазо действовал не методично, холодно и расчетливо, как Франческо, а с таким же страстным энтузиазмом, с каким я выполняла поручения. В свободное время мы отдыхали в полях на окраине города, валялись на траве, как студенты, и, несмотря на опасности дня, ощущали внутри эту молодую, радостную энергию, которая сродни весеннему теплу.

– Ты любишь меня? – спрашивал он.

– Немного, – шутливо отвечала я.

На самом деле даже тогда я любила только Франческо. Но быть с Томазо, слушать его смех, ловить его взгляд было радостью – здоровой, молодой, счастливой, – которой раньше я, кажется, не знала.

Часто мы возвращались домой вместе. Пока мы были на улице, я не испытывала никакого чувства вины, но потом я вдруг ловила его в почтительных глазах консьержа. Я жила одна, Томазо – молодой мужчина – проводил у меня дома многие часы; к тому же консьерж знал историю с фотографией, и я все время напрягалась в его присутствии. Мне хотелось поговорить с ним, убедить, что этот юноша – не мой любовник. Но он не поверил бы; никто не поверил бы, видя, как мы идем под руку, отгороженные от окружающего мира на своем собственном островке. Да я и сама не верила: между нами было больше, чем физическая близость – близость мыслей и чувств. И все же, когда он спрашивал, люблю ли я Франческо, я искренне говорила «да».

Иногда, испугавшись, что уже стала похожа на Дениз, я раздевалась и смотрела в зеркало. «Франческо…» – шептала я, но слышала голос Томазо: «Почему ты не хочешь, Алессандра?» Я металась по дому, как безумная; слово «прелюбодеяние» преследовало меня. Я вспоминала мать и ее любовь к истории Эммы Бовари, я видела книгу на ее тумбочке, страницы, помеченные ногтем. Может, она читала ее ночью, не сумев заснуть, уткнувшись лицом в стену. И теперь ее борьба объединялась с моей, будто она доверила мне победить за нас обеих. Порой я, наоборот, убеждала себя, что боюсь лишь условностей, связанных с этим словом. «Я сдаюсь, – говорила я себе. – Сдаюсь, чтобы освободиться». На мгновение становилось легче. Но тут же накатывало холодное, невыносимое отчаяние. Да, сдаться – это способ освободиться. Но потом я брошусь с террасы. Мне казалось, если упорно звать смерть, умолять ее, она придет сама. Но она не приходила. Теперь я часто носила листовки в сумке, опускала их в почтовые ящики, просовывала сквозь решетки в пустые подъезды. Иногда ждала, что в спину ударит очередь автомата.

Видела Туллио и отдала ему письмо для Франческо. Оно было гордым и печальным. Среди прочего я писала: «Есть много способов понять друг друга – я выбрала самый опасный и трудный. Это действительно очень трудно. Помоги мне». От Туллио я узнала, что Франческо тайно отправился на юг и недавно вернулся тем же путем, совершив дерзкую вылазку. То, что он так строго скрывал это от меня, было уже не долгом, а недоверием. Но Туллио в последнее время смотрел на меня менее отстраненно, хоть и так же холодно. «Вы хорошо работаете, синьора Минелли, – сказал он. – Но мы решили не информировать об этом вашего мужа до сегодняшнего дня, чтобы не лишать его спокойствия». Получается, он решал за нас, как я и подозревала. Но я чувствовала, что его необходимо уважать и подчиняться ему. Он похудел, только его взгляд остался пронзительным.

На следующий день, вернувшись домой, я увидела бледного консьержа; его жена рыдала.

– Что случилось?! – вскрикнула я.

Они сказали, что Франческо по возвращении был арестован прямо у подъезда.

По вечерам я долгими часами сидела на террасе в ожидании; я только и делала, что ждала, а вечера в ту пору тянулись бесконечно. Иногда ко мне приходила дочка консьержа, хрупкая белокожая девочка с двумя косичками, которые я тоже носила в ее годы. Она почти не помнила времени, когда не было войны, и, возможно, поэтому в ее глазах застыл испуг.

– Что вы делаете, синьора? – спрашивала она, усаживаясь рядом на скамеечку.

– Жду, когда все закончится, – отвечала я.

– А когда оно закончится? – допытывалась она, и поскольку я лишь неопределенно разводила руками, шептала: – Боюсь, что никогда.

В тот вечер, когда арестовали Франческо, она побежала за мной по лестнице, схватила мою руку и поцеловала, чтобы утешить. Такая милая, нежная девочка; мне было грустно, что ей приходится сталкиваться с подобными вещами.

Через несколько часов позвонил Томазо, и мы опять говорили иносказательным языком трудных времен. Он спросил, можно ли ему прийти. Мне хотелось ответить «нет», это было опасно, я все думала о фотографии, которую отдала офицеру. Но дворник сказал, что именно этот офицер арестовал Франческо. Я поняла, что он уже тогда знал, что я лгу, и осознала, в чем был смысл его слов у двери, о визитах и о Рильке. Конечно, он тоже предположил, что Томазо мой любовник, и, видя, как уверенно я указываю на его фотографию, должно быть, решил, что я жестокая и бессердечная женщина, несмотря на то, что хорошо читаю Рильке. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Ничто не имело значения с тех пор, как Франческо – узнав, что я работаю на него и понимаю его, – пришел сказать, что любит меня и что он тоже наконец все понял. Но и в этот раз мы не успели.

Я встретила Томазо молча; он сел напротив, и мы долго молчали. Должно быть, я смотрела на него с упреком, потому что он тихо сказал:

– Я знаю: ты коришь меня за то, что я на свободе.

Выражение его лица действительно было виноватым. Он осмелился спросить, останется ли между нами все, как прежде, и я ответила «да»; он всегда знал, что я люблю Франческо, и потому смотрел на меня так, будто за эти несколько часов я стала гораздо сильнее. А на самом деле с момента ареста Франческо я чувствовала себя совершенно беззащитной: если уж он вынужден был сдаться, то у меня точно не хватит ни мужества, ни причин бороться. Возможно, если бы в тот момент Томазо спросил: «Хочешь, Алессандра?», я бы повела его в свою комнату и легла на кровать. Ничто больше не имело значения, раз Франческо был потерян; измена ему превратилась бы в очередной мерзкий эпизод, один из многих, которым я была свидетелем.

Я много дней не выходила из дома: дочка консьержа покупала мне хлеб, и я ела его с картошкой, как в те дни, когда мы ждали, пока высокомерный голос перестанет вещать. Все это казалось уже таким далеким. Одной из особенностей того времени была способность превращать в далекое прошлое то, что случилось всего несколько месяцев назад, и потому молодым людям казалось, что они живут уже долго.

Туллио сообщил, что хочет меня видеть и ждет меня в кафе на улице Юлия Цезаря. Томазо вызвался проводить меня. Эта улица – одна из главных артерий квартала Прати. По дороге мы остановились у парапета моста Рисорджименто. По мосту ехали тяжелые грузовики, битком набитые высокими, вытянувшимися в струнку солдатами; под их тяжестью одноарочный мост дрожал. Дрожь моста передавалась и нам.

– Видишь? – сказала я Томазо. – Здесь покончила с собой моя мать. Тогда тут рос красивый тростник, берег укрывала трава, а вода была зеленая, прозрачная, и казалось, она течет как шелк.

Я была уверена, что Томазо мне не верит; это казалось действительно, невозможным, что я когда-то была счастлива в этом районе, в этих домах – или, вернее, казалось невозможным, что я вообще когда-то была счастлива. Я чувствовала, будто правда открылась мне внезапно, а до этого меня убаюкивали сладкой ложью. Тибр был рекой грязи; а этот низкий, плоский район – одним из самых унылых в городе; во мне угасла всякая страсть: не только яростная ненависть к папе, которая столько лет питала меня, но даже память о матери. И не река, не деревья, не радостные полеты ласточек сопровождали меня теперь в течение дня, а марш солдат, сырость убежищ, тьма и мост, дрожащий под тяжестью грузовиков.

Туллио ждал нас в сероватом зале кафе: он был еще бледнее, еще худее, но в его глазах все также сквозила сила, которая поддерживала его. Взволнованный, настороженный, он сообщил нам последние новости, словно хотел разделить с нами драгоценную добычу. Он думал, что ободряет нас, но я сказала ему, что для меня теперь ничто не имеет значения: я жду; и настанет день, когда он позовет меня, чтобы сообщить, что Франческо больше никогда не сможет стать довольным, что он не дождался, и я смотрела на него, ожидая услышать приговор, который всегда читала на его лице. Он невозмутимо ответил, что, напротив, у него хорошие новости о моем муже и что когда он выйдет на свободу, то оценит по достоинству все, что я сделала. Томазо сидел рядом со мной, и мне казалось, что Туллио говорит о битве, которую я вела сама с собой. Она была и вправду очень трудной. Как обычно, я выдала себя и свои мысли румянцем, залившим все лицо. В порыве я повернулась к Туллио и глазами рассказала ему о пейзаже своих дней. Я сказала, что хочу делать больше, гораздо больше, и не только вещи рискованные, но и требующие терпения, смирения. Я хотела рассказать ему, как сидела на низкой ограде на улице Виа делла Лунгара и подолгу, неотрывно смотрела на большое здание тюрьмы – так же, как смотрела на Франческо, когда он сидел в кресле. Тюремная стена была похожа на его глаза, которые никогда мне не отвечали, на его неприступные плечи, за которыми я лежала без сна и плакала ночами. Это было все равно что быть с ним, это вызывало то же желание дотянуться и то же чувство беспомощного отчаяния. Вместо этого я сказала, что хочу пойти к тюремным воротам, отнести Франческо еду, как Аида делала для Антонио, часами стоять в очереди с котелком. Но Туллио ответил, что этим я не помогу Франческо, помочь я ему смогу только волей и работой.

Так что я согласилась, даже когда он попросил меня сделать дело, которое считал очень трудным: то, с велосипедом и бомбами. Я сразу согласилась, и на мгновение взгляд Туллио смягчился. Когда Франческо вышел из тюрьмы, все товарищи рассказывали ему об этом эпизоде, и мне казалось, что они хотят унизить меня, приуменьшить мое мужество. Потому что я знала, что преуспела в другом, куда более трудном деле, но они этого не знали и в любом случае не сочли бы его таковым из-за разницы в понимании мужества мужчин и женщин.

Трудным делом было то, другое, и, справившись с ним, я могла выдержать что угодно без особых усилий. Трудность усугублялась еще и временем года: несмотря на то, что город был охвачен страхом, мужчины сражались или сидели в подполье, а женщины оставались одни, измученные поисками еды, обессиленные нехваткой денег, деревья все равно покрылись новой листвой, и в садах, за которыми больше никто не ухаживал, из старых корней выросли свежие цветы, а трава пробилась между камнями даже там, где маршировали солдаты. На моей террасе, в горшках, где были закопаны опасные документы, снова цвели жасмины, которые так нравились Франческо. Я уже говорила, что всегда чувствовала влияние времен года, и если зимой я чахла, то весной мне казалось, что я выпускаю почки и листья.

Было начало одного из таких дней, когда в дверь постучали, и, пока бежала открывать, я уже слышала запыхавшийся голос Томазо:

– Открой, Алессандра.

Он быстро захлопнул за собой дверь. Он был бледен.

– Боюсь, что за мной следят, – сказал он. – У меня в кармане сообщения для радио и новый шифр.

– Сколько сообщений?

– Четыре.

– Дай мне, я выучу их наизусть.

Я читала и перечитывала, сосредоточенная до предела. Потом мы с Томазо пошли на кухню и сожгли листок с текстом. Затем я спрятала шифр в щель за буфетом.

– Смотри, – сказал он, – это мое новое имя.

И протянул мне фальшивый документ; на фотографии он был с усами, коротко стриженный, в очках. Так он и выглядел в последнее время. Я заметила, что он взял мою девичью фамилию Кортеджани: теперь его звали Франческо Кортеджани.

– Я твой брат, – сказал он. – Поняла?

– Да, – ответила я, и эта тесная семейная связь между нами напугала меня: я не знала, за что мне ухватиться в этой вымышленной реальности, которой мы жили. Я начала повторять его имя:

– Франческо… – но остановилась и резко спросила: – Почему ты выбрал это имя?

– Не знаю. Первое, что пришло в голову. Может, потому, что ты так часто его повторяешь. Мне нужно остаться здесь на несколько дней.

– Здесь? – ошеломленно спросила я.

– Да. Твой дом всем известен, и поэтому, возможно, он самый безопасный: они не ожидают, что кто-то станет здесь прятаться после ареста Франческо. Впрочем, это решил не я, а Туллио…

– Туллио?!

– Да, я пытался отказаться, придумывал отговорки, но он твердо настаивал: «Говорю тебе, ты будешь в безопасности только в доме Минелли». Может, он имел в виду соседние террасы, кладовую…

Нет, Туллио имел в виду не это. Я молчала, стоя неподвижно, опершись о раковину, не глядя на Томазо, который теперь звался Франческо. Мне казалось, что Туллио не может требовать от меня подобного, это было слишком трудно.

– У меня нет второй кровати, – сказала я.

– Я буду спать в кабинете, на подушках из кресел. Прости, но я не виноват: это Туллио. Уверяю тебя, сначала я из принципа отказывался, но если бы я стал слишком настаивать, то они могли подумать… – он замолчал, потом тихо добавил: – Отказывался я слабо, признаюсь. Я был рад получить рекомендацию, почти приказ прийти к тебе и остаться. Так же, как это имя я взял неосознанно, из желания связать свою жизнь с твоей, быть одновременно твоим мужем и братом. Впрочем, ты и сама знаешь, осталось недолго. И я не хочу, чтобы Франческо вернулся к тебе. У него больше нет на это права.

– И в такой момент ты думаешь об этом?

– А почему нет? Потому что он в тюрьме? Какое отношение тюрьма имеет ко всему этому? Тюрьма дает право на медаль, на орден. А в этом доме от него ничего не осталось.

– Я осталась.

– Ты? Нет, если разобраться, и тебя нет. Поднимаясь сейчас бегом по лестнице, прыгая через ступеньку, я радовался, что есть нечто более сильное, чем мы, и оно заставляет нас принять то, что я давно решил и что ты тоже приняла. Мне казалось, что право Франческо вернуться сюда в лучшем случае равно моему. Я поднимался по лестнице с радостью, даже не слушая, идет ли кто за мной.

Я же, напротив, была очень напугана, и это был самый сильный страх в моей жизни. Туллио этого не знал, и потому удивился, что в день с велосипедом я не боялась. В тот день, даже если бы меня схватили, между мной и Франческо ничего бы не изменилось.

– Поднимаясь по лестнице, – продолжал Томазо, – я забыл о сообщениях, о шифре, обо всем, что случится, если мы не передадим…

– Мы передадим, – сказала я. – Я пойду.

– Нет, это невозможно. Но теперь, когда я здесь, больше ничто не имеет значения, важно было подняться, подняться к тебе. Понимаешь?

Да, я понимала. Мне хотелось позвать на помощь Франческо, но у него никогда не получалось настигнуть меня. Я представляла его серьезным, как на фотографии, в шляпе, в пальто, суровым и неприступным, как тюремная стена. Я думала, что его арестовали как раз тогда, когда он наконец-то пришел поговорить со мной, сказать все, что я ждала от него услышать. Но он не успел, и его жест оставался чем-то абстрактным перед конкретным присутствием и словами Томазо. Мне было так страшно, что я ловила себя на мысли: вот сейчас у подъезда остановится машина, на лестнице раздадутся тяжелые шаги, и воцарится ужасная тишина. «Пусть придут, – надеялась я. – Пусть заберут его».

– Алессандра, – позвал он меня.

Он сидел за мраморным столом и смотрел на меня, улыбаясь: в улыбке обнажались зубы, белые под усами, оттенявшими губу. У него были светлые глаза, как у меня, он был моим братом. «Они придут, – думала я, – обязательно придут и заберут его».

– Послушай, Алессандра, – весело сказал Томазо, – я голоден.

* * *
Так началась наша совместная жизнь. Я обслуживала его, потому что он был мне дан в спутники, а он не сводил с меня глаз.

– Как ты прекрасна, – говорил он и каждый раз, когда я проходила мимо, брал мою руку, чтобы поцеловать. Взрывы звучали все отчетливее, но в ясном майском небе они казались лишь доброжелательным обещанием весенней грозы.

– Мне нравится жить в этом доме, – улыбался Томазо и, оглядываясь вокруг, говорил о кабинете так, как я говорила об игровой комнате.

Сопротивляться соблазну такой гармоничной и безмятежной жизни было мучением: я не знала, хватит ли у меня сил. Я надеялась, что за Томазо придут, даже радовалась, что отдала офицеру ту фотографию. «Они придут, да, непременно придут». И с этой надеждой я растворялась в счастливом дне. Но желала, чтобы пришли поскорее, иначе Томазо останется со мной на всю ночь. «Они придут раньше», – успокаивала я себя. И в то же время тайно лелеяла надежду, что они не придут и я смогу свалить вину за его пребывание в моем доме на их небрежность, на их рассеянность. Я представляла себе темный, безмолвный город, подчиненный порядку комендантского часа, который уже казался не угрозой, а заботой о нашем благополучии. В этой неподвижной тишине ночи тянулись долго. На следующее утро нужно было передать шифр.

– Я пойду, – сказала я Томазо. Это решение успокаивало меня. «Я пойду, меня схватят, поставят к стенке». Так и случится, я была уверена. Но, по крайней мере, я успею провести одну счастливую ночь. Я подозревала, что никто никогда не успевал, если не был готов заплатить за право на счастье жестокой монетой. Наверное, поэтому Туллио и предложил Томазо поселиться у меня. Я поняла причину той мимолетной жалости, что мелькнула в его глазах. Даже Туллио хотел, чтобы я успела.

Так что я была вольна представлять ночь, которая ждала меня. Я слушала Томазо, его слова, его смех – все то, что было частью молодости и по праву принадлежало мне. Я не хотела снова спать, уткнувшись в стену. Томазо держал бы меня в объятиях, чтобы я отдохнула. Однажды он сказал:

– Хочу смотреть, как ты спишь, как просыпаешься утром. Есть еще столько Алессандр, которых я хотел бы любить и которых не знаю.

Часто, не спрашивая моего согласия и даже будучи уверенным, что оно есть, он описывал, какой будет наша жизнь после войны.

– Мы уедем из Рима, здесь мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Отпечаток этих мучительных дней останется на улицах, на камнях. Здесь у нас всегда будет желание спрятаться. Мы поедем на Капри, поставим большой стол у окна, вместе будем переводить. Я попробую написать книгу. Но боюсь, не смогу – я плохо пишу, я всего лишь неплохой журналист. Мы будем зарабатывать ровно столько, чтобы хватало на жизнь, мы привыкли тратить мало. У меня нет других амбиций, кроме как жить с тобой.

В тот день он говорил что-то похожее. А я слушала, завороженная; в мечтах я открывала окно, выходящее на гавань, пахнущую водорослями, ставила цветы на стол, за которым мы работали вместе. За ним все еще не пришли, может, и не придут вовсе. Грохот пушек приближался, и, как в ту ночь, когда высокомерный голос умолк, было очень легко отдаться самым счастливым мечтам. «Осталось недолго, – думала я, – может, это последняя ночь». Я не хотела умирать на следующее утро со словами Антонио: «Мне жаль». Нужно было лишь продержаться, как Франческо держался в тюрьме.

– Послушай, Томазо, – сказала я, – тебе нужно уйти до комендантского часа.

Я сидела в кресле, он у моих ног, я гладила его волосы. Во мне все болело, пока я говорила.

– Почему? – он резко поднял голову.

– Потому что я не так сильна, как ты думаешь. Во мне есть только одна по-настоящему сильная вещь, даже если иногда она и не заметна. Это любовь к Франческо. Все рухнет, если ты останешься, ты сам это знаешь. Все, чем я была с самого рождения, все, чем была моя мать, моя бабушка Эдит, все, во что я верила до сих пор и что выражается в любви к Франческо. Поэтому я готова на все, чтобы защититься. Весь день я желала, чтобы за тобой пришли и мне не пришлось бы быть сильной сегодня вечером. Быть сильной трудно всегда, но никогда еще это не было так трудно, как сейчас. Может, именно это Туллио имел в виду, когда спросил, может ли он в любой момент рассчитывать на меня. Я не думала, что будет так сложно, не думала, что можно испытывать больший страх, чем когда носишь на груди листовки и пистолет в сумочке.

Томазо побледнел, потом тревожно спросил:

– А я?

– Не знаю, мне все равно. Я сейчас поступаю сама с собой настолько беспощадно, что не могу никого жалеть.

Я едва слышала, как он умоляет меня, произносит сбивчивые, отчаянные слова, говорит «я люблю тебя», повторяет бесчисленное количество раз «я люблю тебя».

Потом он сказал:

– У меня больше ничего нет.

И тогда, не знаю как, у меня вырвалось:

– У тебя есть Казимира.

Томазо замер, глядя на меня. И вдруг мне показалось, что она действительно существует, это не просто случайное имя.

– Ты встречаешься с ней иногда? – рискнула я спросить.

– Кто тебе сказал?

– Ты отрицаешь?

– Нет, зачем? Она часто звонит, спрашивает о происходящем. Она слабая, она не знает, как ей быть, как жить в такие времена – уехать или остаться. Она очень боится. По телефону невозможно говорить о таких вещах, поэтому я вижусь с ней время от времени.

– Я понимаю.

У меня кольнуло сердце, как когда мать оставляла меня ради Харви. Но, как и тогда, меня охватила мучительное блаженство.

– Я рада, – сказала я. – Всегда думала, что так лучше. Она хочет выйти за тебя, да?

– Да, – резко ответил он. – Но какое это имеет значение? Я люблю тебя, Казимира для меня ничего не значит.

Но я понимала: если бы у меня хватило мужества выгнать его сегодня вечером, он в конце концов женился бы на ней.

– Казимира знает, что мы так часто видимся?

– Конечно. Знает, что мы работаем вместе. Но она ничего не понимает в этих делах, наверное, представляет тебя совсем не такой, какая ты есть…

– Как Дениз? – сказала я, горько усмехаясь.

– Да, примерно. Она думает, что женщины, которые с нами работают, не совсем обычные. Ей кажется невозможным, чтобы они, например, думали о любви. Она простая девушка.

– Она тебе дорога, да? – спросила я с снисходительной улыбкой.

– Ну да, конечно, я к ней хорошо отношусь. Мне ее жаль, я испытываю нежность. Ты же знаешь, что эти чувства очень далеки от любви.

– Знаю, – сказала я. – Отлично знаю.

Я откинула голову на спинку кресла и посмотрела на Томазо с застывшей, ангельской улыбкой на губах.

– Думаю, тебе нужно было встретиться с ней в тот день, когда ты так спешил уйти от меня, а я не понимала почему.

– Да, – признался он с невинной улыбкой. – С тех пор я ее не видел, прошел почти месяц. Она ждала меня в кафе и была очень взволнована, потому что надела новое платьице. Ей было очень обидно, что я опаздываю. Но я сказал ей правду, понимаешь? Сказал, что был все это время с тобой.

Я улыбалась, а сама представляла, как он описал меня ей. Уж точно не сказал, что я красива, как твердил мне постоянно. Наверное, назвал меня скромной, худой. Казимира, должно быть, была одной из тех девушек с волнистыми волосами и пышной грудью.

– Алессандра, – сказал он, испуганный неподвижностью моего лица. – У меня не останется ничего, если ты меня бросишь.

Он взял мои руки в свои.

– Хочу, чтобы все было, как раньше, – наконец сказал он капризным детским голосом. – До того, как ты велела мне уйти.

– Это невозможно, – мягко улыбнулась я. – Мне было очень трудно все это сказать, но теперь будто камень с души свалился. Будет еще труднее, когда ты уйдешь, а я останусь одна. И, возможно, в последующие дни. Но осталось немного, Франческо вернется, и эта девушка перестанет бояться. Тебе больше не стоит участвовать в опасных делах. Казимира будет ждать тебя в кафе в новом платье, а ты, может, вообще не придешь в тот вечер. Сколько ей лет?

– Двадцать, – рассеянно ответил он.

– Вот видишь, она очень молода.

Я говорила так, будто сама уже была далеко не молода.

– В таком возрасте многое еще непонятно, я это хорошо знаю. Завтра утром я сама отнесу Туллио новый шифр.

– Нет, не настаивай.

– Уверяю тебя, для меня это просто. Я соберу волосы наверх и спрячу его в пучок, я уже так много раз делала.

– Алессандра, – сказал Томазо. – Я не хочу, чтобы ты делала это ради меня.

Мне было трудно объяснить, что я делаю это не ради него, а ради себя. Он бы не поверил.

– Позволь мне остаться, – просил Томазо. – Я хочу остаться навсегда.

Я качала головой и улыбалась, гладя его волосы, потому что мой выбор был лучшим способом остаться с ним навсегда. Я всегда буду идти между Казимирой и Томазо, и когда она внезапно проявит свое ничтожество и мелочность, которые есть в каждой из нас, я расцвету рядом с ними. Но выгнать его сегодня вечером было труднее, чем то, что сделала моя мать, чтобы остаться с Харви.

– Алессандра, – говорил Томазо. – Не улыбайся так. Я не уйду. Я знаю, ты очень меня любишь.

– Нет, не очень, – ответила я все с той же отстраненной улыбкой. – Немножко. Очень я люблю только Франческо.

Я продолжала гладить его волосы, чтобы утешить: руки, пальцы, суставы пронзала острая боль. Когда она стала невыносимой, я посмотрела на Томазо и сказала:

– Уже поздно, тебе нужно идти.

Спустя несколько дней, вспоминая этот момент, мне хотелось успокоить Туллио, сказав: «Поверьте, это было гораздо труднее, чем проехать через блокпост».

Томазо посмотрел на меня, потом медленно, словно взвешивая каждое слово, спросил:

– Уйти сегодня вечером – это значит что-то другое, чем в другие вечера, да?

– Да, это значит что-то другое.

– Почему? – настаивал он, и в его любящих глазах стояла тревога.

– Потому что, видишь ли, Томазо, наступает момент, когда нужно выбрать между тем, чтобы сдаться, и тем, чтобы защищаться. Нельзя всегда жить в неопределенности и страхе. Так поступили все вы: сначала прятались, потом начали работать.

– Это не одно и то же.

– Напротив. Некоторые говорят, что сдаться труднее, и, может, так оно и есть: сегодня вечером мне очень страшно сдаться. Но я из тех, у кого нет другого выбора, кроме как защищаться, как и у Франческо не было другого выбора. Он поймет это, когда вернется.

– Почему же тогда, – с нажимом сказал он, – живя рядом с тобой, он этого так и не понял?

– Да, но…

– Нет, – перебил он. – Он ничего не понял, я знаю. И не поймет, даже когда вернется. Знаешь, Алессандра, я думаю, что у всего, что сейчас происходит в мире, есть какая-то причина. И, возможно, она в том, чтобы люди всего мира поняли. Но многие все равно не поймут, и это станет для них большой потерей. Вот что я хотел бы написать в книге, но не умею. Другие напишут, однако: может, Альберто, а может, и сам Франческо. И даже у того, что происходит между мужчиной и женщиной, например между мной и тобой сегодня вечером, есть глубокая причина, которая сначала от всех ускользает. Может, все это происходит для того, чтобы кто-то понял…

Я прервала его, я не хотела, чтобы он продолжал:

– Уже поздно, – сказала я. – Тебе лучше уйти.

– Нет, дай мне договорить, – резко ответил он, а потом обнял меня. – Несправедливо, что твою подругу детства, как ее звали? Наталия, Наталия Донати. Что ее увозят на грузовике с ребенком, исполняя закон, который противоречит всем законам, всем правам, что есть у каждого человека с рождения. И так же несправедливо, чтобы я ушел сегодня вечером. И все же Наталию увезли, хотя она цеплялась, кричала. И я уйду, даже если сейчас цепляюсь за тебя, а потом буду кричать внутри себя всю оставшуюся жизнь. Может, потом я буду цепляться за Казимиру. Может, и это все происходит для того, чтобы кто-то понял.

Мы стояли у двери, он целовал меня, гладил мои волосы. Все во мне превратилось в боль, даже кровь. «Еще минуту», – думала я.

– Любовь моя, – нежно сказал он. – Надеюсь, что это я – тот, кто не понимает.

Он крепко обнял меня еще раз, потом вышел на площадку, и порог разделил нас.

– Куда ты пойдешь? – тихо спросила я.

– Не знаю, может, к Саверио, тут неподалеку. Неважно. Дай мне те бумаги.

– Нет, – сказала я, будто испугавшись. Я не могла лишиться и этого. – Уходи, скорее.

– Закрой дверь сама, если хочешь, чтобы я ушел. Закрой.

«Еще секунду, еще мгновение», – думала я.

Потом медленно закрыла дверь.

Я вернулась в кабинет, было уже почти темно. На кресле еще виднелся отпечаток тела Томазо и лежала пустая смятая сигаретная пачка. Я не решалась погрузиться в это одиночество. Потом опустилась в кресло и откинула голову на спинку. Вдалеке играли на пианино, и это делало окружающую меня тишину еще более пустынной. Наконец я расплакалась. Я плакала, полностью отдаваясь слезам и даже не помня их причину. В тот момент плакать было единственно важным. «Как только он уйдет, я заплачу», – думала я, чтобы держаться, пока Томазо был рядом.

На следующее утро я отправилась к Луиджи, у которого жил Туллио. Он сидел за письменным столом и был, как обычно, спокоен, бледен и суров. Но он больше не внушал мне такого страха, как в первые дни. Более того, теперь при виде его я испытывала облегчение. Я плакала, пока не показались первые утренние лучи. Потом услышала, как в доме открываются окна, хлопают ставни. Тогда я решила открыть окно, чтобы даже запах сигарет Томазо улетучился.

– Вот, – сказала я, садясь напротив Туллио и вынимая листок из пучка. – Томазо…

Туллио прервал меня:

– Я знаю.

– Он ушел вчера вечером, до комендантского часа, – тихо объяснила я, не глядя на него. – Я была уверена, что в моем доме ему небезопасно, поэтому, несмотря на ваш совет, решила поступить так.

Он был единственным из товарищей, кому я говорила «вы». Он тоже обращался ко мне с почтительной сдержанностью.

– Вы поступили правильно, если были уверены, что ему небезопасно. Было бы катастрофой потерять его сейчас, когда осталось недолго.

Лицо Туллио никогда не озарялось светом, даже когда он говорил, что осталось недолго. Вскоре пришли другие товарищи, и на их лицах тоже было серьезное и печальное выражение. Но их глаза, как и мои, горели. Чтобы иметь возможность говорить спокойнее, мы отодвинули книжный шкаф и по темной лесенке поднялись на чердак. Взрывы слышались все ближе и, возможно из-за хорошей погоды, напоминали залпы, которые раздаются в дни праздников. В рамке окна виднелись деревья на зеленом холме Палатин. Как только взрывы умолкнут, я смогу вернуться на Палатин с Франческо.

В те недели город оживился. Счастливое возбуждение циркулировало, пока незаметно, на улицах и в домах, как свежий сок, который в начале весны начинает течь в ветках еще голых деревьев. Все поднимались на террасы, выходили на балконы и сидели там, ожидая, когда закончится бесконечно долгий день. Девушки группами шли на холмы Монте-Марио, садились на траву и, глядя на юг, начинали говорить о будущем, как не делали уже давно. Старики гуляли под руку и тоже шли полюбоваться пейзажем с какой-нибудь смотровой площадки. Большие грузовики проезжали все быстрее, а солдаты маршировали по улицам все более настороженно. Они ходили парами или группами, и все в них, от невозмутимости осанки до бесстрастных взглядов, выдавало жестокое отчаяние. Они хотели, чтобы город, измученный ужасом, просил пощады. Они испытывали какое-то особо сильное желание быть беспощадными, бесчеловечными, до полного самозабвения. Но они ничего не могли поделать, они не могли арестовывать женщин, стариков и детей только за то, что те сидели на террасах и смотрели на юг.

Я тоже сидела на своей террасе и ждала. Дочка консьержа ждала со мной. Я была выше ростом, поэтому иногда она спрашивала: «Что-нибудь видно?» Я очень привязалась к ней: мы, возможно, были единственными в доме, кто по-настоящему растворился в этом ожидании – она из-за своего возраста, я из-за любви к Франческо. Нам было хорошо вместе, но я знала, что у нее больше никогда не будет того взгляда, который должен быть у детей. Возможно, скоро дети снова смогут смотреть на все положенным по возрасту взглядом. И тогда мне бы хотелось завести ребенка. Дочка консьержа различала все модели самолетов, показывала на них пальцем, но не знала ни одной сказки или стихотворения. Я надеялась, что мой ребенок сможет знать сказки и стихи.

На террасах собиралось все больше людей. Стояла прекрасная погода, и казалось, что они просто хотели побыть на свежем воздухе. Но солдаты знали: из-за закрытых окон, как мы с чердака, за ними наблюдает много молодых мужчин. Каждый из нас за бесконечно долгий день совершил множество трудных вещей, которых требовала от нас жизнь, и солдаты знали: чтобы защитить прекрасную новизну ожидания, мы не колеблясь сделаем их снова. Действительно, время от времени Туллио отдавал приказ, и кто-то из нас уходил – тихо, чтобы не мешать ожиданию товарищей.

Томазо не было с нами: Туллио сказал, что ему благоразумнее оставаться у Саверио, и он подчинился. Я испытывала облегчение, полностью доверяясь Туллио. То же я испытала в день, когда мы все собрались на чердаке и он спросил, есть ли среди нас девушка, которая умеет ездить на велосипеде. Велосипед будет тяжело вести, добавил он.

Мы все поняли, что сказать «да» или «нет» – важное решение. Воцарилась тишина, которую Туллио принял за нерешительность. Я хорошо ездила на велосипеде и вышла вперед. Я видела, как товарищ Дениз хотела удержать меня.

Нет, это не было по-настоящему трудно. Потому что опасность была не внутри, а вне меня, и я могла целиком отдаться ее преодолению. Помню, я тщательно причесалась и надела широкую юбку в складку, которая нравилась Франческо. Она уже выцвела, но все еще оставалась такой же воздушной и давала ощущение полета.

В те дни все женщины ездили за овощами в пригород. А так как ездить на велосипеде было запрещено, все переделали их в трехколесные повозки, прикрепив маленькое колесико под ящик или корзинку. Днем можно было видеть длинные вереницы таких велосипедов, которыми управляли женщины. Когда они возвращались, солдаты на блокпосту заглядывали в корзинки и ящики. Иногда они ограничивались одним взглядом, иногда запускали руку, рылись и вытаскивали горсть гороха.

По пути туда у меня было ощущение, что я еду на загородную прогулку. Я легко крутила педали, и ящик весело подпрыгивал за моей спиной. Но на обратном пути я была серьезной и решительной, как когда по утрам стояла в очередях с другими женщинами, а Франческо спал, потому что ему запретили работать. Тогда каждый свой шаг я делала, чтобы помочь ему. А в тот день – каждый оборот педалей. Нас было много, и хотя мы не знали друг друга, при встрече обменивались парой слов. Иногда просто говорили: «Какой же тяжелый этот велосипед». Мой был очень старый. Он весил больше других еще и потому, что под горохом лежала зелень, а под зеленью – бомбы. Он был очень тяжелым, руль постоянно норовил вывернуться. У меня сильные руки, но я все равно с трудом его удерживала. Мне пришлось еще больше собраться с духом, когда в нескольких десятках метров впереди я увидела блокпост. Женщины передо мной с трудом сгибались над рулем и уже выстраивались в очередь, так как нужно было проезжать по одному. Я шептала про себя «Франческо», и мне казалось, что я еду не к блокпосту, а к нему, стоящему в ожидании меня, – как на фотографии, в пальто и в шляпе. От волнения, что я еду к нему навстречу, мои ноги сильно дрожали. В какой-то момент у меня больше не было сил крутить педали, я поставила ногу на землю и оказалась перед блокпостом. Солдат засунул руку в корзинку, но сразу же разочарованно вытащил ее.

– Вечно этот горох, – сказал он.

Мы посмотрели друг на друга, и я поняла, что он устал стоять здесь и проверять женщин, проезжающих с овощами.

– Вечно этот горох… – машинально повторила я. Было понятно, что я тоже очень устала, поэтому он подтолкнул велосипед сзади под седло, не зная, что иначе я не смогла бы тронуться: я больше не чувствовала ног, бомбы были очень тяжелые.

Это был старый проспект возле моста Мильвио. В тихих сумерках слышался шорох велосипедных шин по утрамбованной земле. Звук был ровный, успокаивающий, похожий на легкий гул мастерской. Доверившись этому шуршанию, мы вместе крутили педали, не глядя друг на друга. «Вечно этот горох», – вздохнув, сказал солдат. Я смотрела на затылки женщин, как когда-то на затылки одноклассниц, и мне хотелось нежно погладить их. Некоторые из этих женщин выматывали себя терпеливыми поисками еды для детей, добычей денег, чтобы их содержать; все работали с тех пор, как мужчины ушли; некоторые ходили воровать из товарных вагонов, попавших под бомбежки; некоторые ложились в постель с солдатами. Потому что женщину можно просить о чем угодно, предела нет. Туллио просил приготовить постель, постирать белье, приготовить еду – в любое время суток, для всех приходящих. Нужно было всех обслуживать, всех кормить, для всех находить деньги. Он даже попросил приютить Томазо, а потом еще спрашивал, умеем ли мы ездить на велосипеде. Просьбы же к мужчинам ездой на велосипеде и ограничивались.

Я остановилась, как условились, у мастерской жестянщика возле дома Луиджи. В мастерской работали двое мужчин в комбинезонах, у которых были удивительно красивые для рабочих руки.

– Вот, – сказала я. – Овощи привезла.

И отдала им велосипед. Они посмотрели на меня, смущенные моим возбужденным видом, порылись в ящике и успокоились. Тогда я вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Я вспоминала, как в первый раз пришла в этот дом навестить Франческо: я колебалась, нервничала. Сейчас же я шагала по этим ступеням легко, как спускалась тогда по лестнице галереи Боргезе. В день моего первого визита мы с Франческо были просто двумя людьми, у которых не было почти ничего общего, кроме объятий на детской кровати в окружении фотографий футболистов. Часто один из нас говорил «женщины», а другой говорил «мужчины», и оба отвечали «не понимаю». Поднимаясь по лестнице сейчас, я была уверена, что теперь я поняла действительно все. Я закрыла дверь перед лицом Томазо, и я привезла ящик овощей.

Жена Луиджи обняла меня, как только я вошла. Мы отодвинули книжный шкаф, и я быстро поднялась по лесенке на чердак. На чердаке собрались все, даже Альберто, которого я не видела уже давно. Не было только тех, кто либо сидел, как Франческо, либо прятался у Саверио, как Томазо, либо выполнял поручение, как я, и их ждали. Некоторые никогда не возвращались, как девушка по имени Лаура и молодой преподаватель по имени Пино. Поэтому все всегда с тревогой ждали, когда товарищи вернутся. «Это Алессандра», – слышала я и понимала, что они радуются мне. Их ожидание радовало меня вдвойне, потому что меня никогда не любили – ни коллеги, ни одноклассники. Никто не догадывался, сколько любви я ношу в себе и как сильно хочу выразить ее окружающим. И вот наконец я чувствовала, что меня признали, поэтому появилась на пороге чердака так, как моя мать входила вечером в дом.

Туллио подошел ко мне и неожиданно назвал по имени:

– Алессандра, – сказал он. – Так поздно. Мы очень боялись.

– Боялись? – переспросила я. – Почему?

Я знала, что преодолевала и другие, гораздо большие опасности, и они тоже, конечно, преодолевали их в течение долгого дня. Я не понимала, почему они придают такое значение приключению с велосипедом и бомбами. Я в худшем случае могла бы умереть.

– Не надо преувеличивать, – сказала я.

Остальные молча окружили меня, и мне было приятно понимать по этому молчанию, что они меня любят.

– Вы должны знать, – добавила я, – что подобные предприятия не очень трудны.

Я видела, что они неправильно поняли мои слова и, возможно, сочли меня надменной или самонадеянной. Даже Туллио смотрел на меня с сомнением, и все оправдывали мое поведение тревогой за Франческо. Они заверили меня, что его не увезут и что все готово для его освобождения.

– Осталось недолго, – говорили все, глядя в окно и слушая, как пушки стреляют, будто в праздничные дни. Я смотрела на небо, подернутое вечерней дымкой, и на Палатин.

– Я не боюсь, – сказала я. – Я уверена, что Франческо вернется.

Вскоре я отправилась домой. Туллио предложил мне переночевать у Луиджи, но я сказала, что не вижу необходимости. Я только попросила его позволить мне вернуться домой на велосипеде.

– Это запрещено, – возразил он.

– Все, чем мы занимаемся последнее время, запрещено, – улыбнулась я.

Туллио парировал, что не стоит подвергать себя риску без причины.

– Поверьте, Туллио, – настаивала я. – Я чувствую, что причина у меня есть.

Жестянщик отцепил ящик, и я сразу же выехала, счастливо улыбаясь ему на прощание. Велосипед, больше не отягощенный грузом, катился легко. Был первый день июня: легкий ветерок развевал мои волосы, и я, быстро крутя педали, снова чувствовала, как по телу разливается сила юности. Я ехала вдоль реки, воды которой в зеленоватых сумерках вновь стали того прекрасного цвета, как будто течет шелк.

Я мчалась вдоль реки, разговаривая с матерью. Она перестала игнорировать меня, проходя мимо, как в тот вечер, когда я шла с Томазо сквозь сладковатый запах мертвых лошадей. Я звала ее, она отвечала, мы говорили на одном языке. Больше никто не мог помешать мне беседовать с ней. Я нахально проезжала мимо солдат, держа в зубах лист салата, который взяла из корзины, пока жестянщик отцеплял ящик. Я быстро крутила педали, двигая плечами и виляя велосипедом, будто в танцевальном па. Солдаты смотрели на меня без подозрения: они забыли все полученные приказы, которые теперь в любом случае не имели силы, если уж молодая женщина могла позволить себе радость кататься на велосипеде. Они уже не были такими жесткими, враждебными и уверенными, хоть и пытались еще придать достоинство своему страху. Может быть, скоро я снова смогу написать Бабушке, много месяцев я ничего не знала об отце и о ней. «Я справилась, – написала бы я ей. – У меня получилось». У меня даже получилось закрыть дверь перед полными отчаяния глазами Томазо. Я снова слышала его слова и, разгоряченная этими воспоминаниями, крутила педали еще быстрее, боясь не успеть добраться до Франческо. Может, потому, что его возвращение было уже близко, он снова явился мне в памяти очень отчетливо. Его лицо больше не выглядело таким суровым, как на фотографии, не было шляпы, пальто. Мы были в галерее Боргезе, одиннадцатого ноября, и он смотрел на меня с любовью. На скорости моя юбка надувалась колоколом, как в тот раз, когда я летела вниз по лестнице. Я пойду ему навстречу, как тогда. Я открою ему дверь. «Надеюсь, вы сожалеете, что пришли с таким опозданием», – скажу я ему с улыбкой.

* * *
Но я не смогла сказать ему этого, опять по воле случая; нам всегда не везло. Последние два дня я не хотела никого видеть. Не хотела даже получать новости; некоторые удивлялись, что я не беспокоюсь за Франческо, но на самом деле с того дня, как мне удалось отдалить Томазо, у меня больше не оставалось никаких сомнений в его возвращении.

Сначала по ночам непрерывно проезжали грузовики; потом интервалы становились все длиннее: так понемногу угасал последний свет долгого дня. Франческо вернется и будет спать со мной, каждую ночь. Я наводила порядок в доме, счастливая, что скоро снова буду готовить для него, взбивать его подушку. Однако дом словно сопротивлялся этим приготовлениям. Мои вещи заняли все пространство в ящиках; так же как и мои книги на полках, как мои мелочи в ванной; стол Франческо был завален моими словарями, рукописями переводов. Казалось невероятным, что в этих комнатах мы жили вдвоем, каждый своей жизнью. Радостно я освобождала для него место в доме и в себе, как когда мы познакомились и он нарушил мое одиночество. Я представляла, сколько времени мы потратим на разговоры: я хотела рассказать ему о том, что случилось, а потом о себе – подробно, ведь мне казалось, что иначе он не узнает меня. Я хотела сразу же поговорить с ним о Томазо. Я рассказала бы ему о ночах, когда сидела одна, пронизанная страхом, и думала, что это, возможно, мои последние ночи. «Понимаешь?» – сказала бы я, признаваясь, что в тот вечер с фотографией целовала Томазо, долго целовала, и еще я бы объяснила, что в том поцелуе искала его, его жизнь – спасенную, свободную. «Понимаешь?» – сказала бы я. Я не хотела, чтобы он злился на Томазо: Франческо – победитель, поэтому должен проявить великодушие к сопернику и даже оценить благородство его чувств, его поступков. Я видела, как он идет к нему с протянутой рукой. «Это естественно, что ты ее полюбил, – сказал бы он. – Невозможно жить рядом с ней и не любить». Обнявшись, мы бы проводили Томазо; я попросила бы его познакомить меня с Казимирой. И, слушая его удаляющиеся шаги, мы бы остались одни – в доме, который наконец был нашим, в котором было место для нас обоих, где вперемешку лежала наша одежда, наши книги и стояла большая кровать, в которой мы могли бы лежать вместе без чувства вины.

Позвонил Томазо, спросил, не нужно ли мне чего. В конце он спросил, довольна ли я. «Да, очень довольна, – тихо призналась я и не удержалась от вопроса: Он выйдет сразу, как ты думаешь?» Позже я вспоминала, каким безжизненным был его голос, когда он ответил: «Да, думаю, завтра в это время он будет у тебя». Я хотела позвонить ему еще раз вечером, но все телефоны отключили, все электричество погасло; последние грузовики, покидавшие город, оставили за собой темноту и тишину. В этой темноте, в этой тишине я слышала шаги Франческо, поднимающегося по лестнице, перешагивая через одну ступеньку, как делал Томазо.

Я была одержима шагами Франческо на лестнице. «Завтра», – думала я. Я надену старую серую юбку, которая надуется колоколом, когда я открою с улыбкой дверь. «Надеюсь, вы сожалеете, что пришли с таким опозданием». Я запрокидывала голову, представляя, как Франческо страстно целует меня. Вокруг моей талии вновь образовалась пустота на месте его рук. «Осталось недолго, – говорила я про себя. – Несколько часов».

Утром все выходили из дома осторожно, смотрели на набережные и площади, где больше не было ни грузовиков, ни солдат с ружьями наперевес. Эта пустота сначала напугала: мы боялись, что это ловушка, последняя хитрость. Но потом именно меланхоличная пустота униженных и потрепанных улиц убедила людей, что город оставлен. И тогда в мгновение ока дома опустели, люди как вода разливались по улицам. Улицы снова наполнились шагами, голосами. Все громко говорили, звали друг друга из окон, девушки мчались на велосипедах, и их светлые волосы развевались на ветру. С террасы я видела, как жители нетерпеливо толпятся, выстроившись вдоль тротуаров большого проспекта рядом с моим домом: они ждали прибытия тех, кто годами стучал в стену нашей тюрьмы, пока мы царапали ее с другой стороны. Стена, разделявшая нас, постепенно разрушалась, и наконец сегодня мы должны были встретиться. И пока через северные ворота города выезжали грузовики, набитые высокими и суровыми бойцами, через южные ворота уже въезжали другие – с веселыми солдатами в расстегнутых рубашках. Мрачная тишина беспощадно долгого дня сменилась ликующими криками и аплодисментами. Это был момент, которого мы ждали; я должна была радоваться, но не радовалась; не могла, пока среди шагов возвращающихся не услышала бы шаги Франческо. Высунувшись с террасы, я окунула себя в свободный воздух прекрасного лета и в радостные крики, вспыхивающие то тут, то там, как фейерверки. Из окна снизу доносились голоса, осуждающие такое шумное ликование, но я понимала, что это способ поаплодировать самим себе, своему мужеству, своему терпению и так стереть из памяти трудные прошедшие дни; аплодировать, кричать, вопить, доказывать, что долгий мрачный день действительно закончился. Только человек, лишенный сострадания, не смог бы понять, почему так долго сдерживаемая, скованная, зажатая в тиски жизнь должна каким-то образом взорваться. Во мне вся жизнь сосредоточилась вокруг шагов Франческо, поднимающегося по лестнице.

Так я ждала Франческо два дня. Я уже начинала бояться. Подолгу стояла в прихожей, ожидая. И с каждым часом мой страх становился все сильнее. Я не звонила Туллио за новостями, а когда дребезжал телефон, я бросалась к нему, но не решалась снять трубку. Пронзительный звон наполнял пустой дом, и черная, холодная, бесстрастная трубка аппарата, не дрогнув, сообщила бы мне плохую новость. «Я не хочу ничего знать, – бормотала я, мотая головой, затыкая уши. – Они не смогут мне этого сказать». Я оставалась дома, ждала; не выходила, чтобы не встречать людей, которые могли бы сообщить, что Франческо не вернется. «Нет, – изводила я себя. – Нет. Франческо должен вернуться, он вернется».

Я ждала на стуле в прихожей. Дневной свет вспыхнул, угас, и мне все живее вспоминался вечер, когда я так же ждала мать. Вдруг я услышала, как несколько человек поднимаются по лестнице; шаги приблизились, и я различила голоса: мужские. Голоса и шаги становились все ближе, они остановятся этажом ниже, подумала я. Но они продолжили подниматься; тут, наверху, жила только я. Раздался звонок. «Не открою, – сказала я себе. – Не хочу ничего знать». И все же открыла.

Франческо смотрел на меня радостно, с улыбкой. За его спиной улыбались другие люди. Он обнял меня, поцеловал в щеки, одну и другую, крепко обнял.

– О дорогая, – сказал он.

Я слышала другие голоса, голоса товарищей, которые звучали и прежде, когда Франческо не было; потому мне казалось невозможным, что теперь и он среди нас. Невозможно, чтобы его возвращение было таким простым. Я ждала его месяцами, и вот в одно мгновение он здесь, мы обнимаемся среди людей, которые на нас смотрят. Я не решалась оторваться от него, не решалась взглянуть на него, боялась, что он стал другим, изменился; к тому же мне было стыдно перед этими людьми, я не хотела, чтобы они видели мое волнение, ненавидела их.

– Нет, – говорила я, пряча лицо от Франческо.

Это был он, я узнавала форму его плеч.

– Успокойся, – сказал он.

Я подняла глаза и увидела, как он улыбается остальным.

– Понятное дело, впечатление, – говорили они.

Франческо ласково погладил меня по подбородку. Это было его – суровое, жесткое, безжалостное – лицо. Я любила его. Я снова обняла его.

– Прогони их, – прошептала ему на ухо.

Он кивнул и, обнимая меня за плечи, повел всех в кабинет.

Друзья поспешили усадить меня; Франческо удовлетворенно оглядывался, смотрел на столик, на полки, медленно, нежно трогал их. Я ждала, когда эти люди уйдут и Франческо посмотрит на меня, как на столик, прикоснется ко мне, как к книгам. Потом он сел в кресло, и все сели кругом, немного поодаль от него, наперебой рассказывая о последних событиях. Наступил момент, когда обычно предлагают вермут.

– Ты рад быть дома, а? – сказал Альберто.

– Да, – ответил он. – Я все время думал об одном: о ванне.

Все засмеялись, потом Франческо начал говорить с товарищами, вспоминать жизнь в тюрьме. Рассказывая, он держал меня за руку и поглаживал пальцы, не глядя на меня. Я чувствовала, как во мне зарождается ярость; мне хотелось выгнать этих людей прочь, снова остаться одной и продолжить ждать Франческо. Я не хотела быть участницей этой глупой семейной радости. В этот момент Луиджи, перебивая товарищей, наклонился к Франческо и сказал:

– Твоя жена была очень храбра.

– Знаю: она всегда смелая и храбрая, – кивнул Франческо, ласково поглаживая мою руку.

– Да, но ты не знаешь…

– Пожалуйста, Луиджи, – прервала я.

Остальные запротестовали, они тоже хотели рассказать Франческо.

– Нет, пожалуйста, – сказала я.

И, резко повернувшись к Луиджи:

– Прошу тебя, Луиджи, – повторила я.

Дорогой Луиджи. Он хотел говорить во что бы то ни стало и окончательно все испортил. Он рассказал о том, что я сделала, и теперь, когда трудные дни прошли, я увидела, что не сделала ничего, и щедрая подачка Луиджи уничтожила во мне даже ту крупицу гордости, что я чувствовала.

– Какая молодец, – сказал Франческо. – Ты и вправду была такой храброй?

Он приподнял мое лицо за подбородок, и я улыбалась, не шевелясь, хотя мне хотелось убежать, заплакать. Я не могла объяснить ему, что занималась всем этим, прежде всего чтобы узнать о нем те вещи, которые приносили мне страдания, которые были мне чужды и враждебны, и включить их в нашу любовь. Я не могла признаться ему, что, когда мне было страшно, я звала Франческо, как другие зовут Бога. Альберто рассказал и о бомбах, и об овощах; Франческо посмотрел на меня долгим взглядом, потом сказал: «Молодец», – и мне стало стыдно. Мне больше нечего было рассказывать.

Они снова заговорили, а я смущенно сидела рядом и краснела.

– Куда ты? – спросил Франческо, видя, как я встаю.

– На кухню, хочу нагреть воды, чтобы приготовить тебе ванну.

Газа не было. Я разожгла огонь и с трудом налила воду из тяжелой бутыли. Потом сидела у плиты, ждала, пока она нагреется.

Франческо пришел спустя долгое время.

– Что ты делаешь, Алессандра? – сказал он. – Они хотят попрощаться.

Я проводила друзей, они прощались со мной у двери один за другим, как после свадьбы или крестин. Наконец я закрыла дверь и прислонилась к ней всем телом. Франческо стоял напротив: я смотрела на него и своим взглядом бежала к нему навстречу, как в первый раз в галерее Боргезе. Теперь он действительно пришел домой: сейчас он обнимет меня, поцелует, я почувствовала, как мои губы становятся покорными, мягкими. Он приблизился и сказал, глядя на меня с нежностью:

– Тебе нужно отдохнуть, дорогая, ты выглядишь очень уставшей.

Он сказал это, и меня будто всю обложило льдом: я не испытывала этого с тех пор, как он ушел.

– Нет, спасибо, – ответила я. – Не хочу.

Я смотрела на него в отчаянии, спрашивая себя, когда же он решит вернуться.

– Почему ты пришел со всеми этими людьми? – спросила я.

– Они встречали меня, и…

– Знаю. Но я хотела встретить тебя одна.

– Мы одни, дорогая, сейчас…

Он целовал меня. Его руки пытались расстегнуть мою блузку; возможно, он думал, что это самый действенный способ выразить радость возвращения. Я отвыкла от его касаний, и потому мои мышцы инстинктивно напряглись, защищаясь. Я вспоминала, как собиралась легко бежать к нему навстречу, открывать дверь со словами: «Надеюсь, вы сожалеете…» Я мягко отстранила Франческо.

– Подожди, любимый, – тихо сказала я. – Пожалуйста, не так…

Было действительно трудно начать заново. Теперь я знала, что для него не важно было увидеть меня наедине, что он счел естественным впервые поцеловать меня в присутствии чужих, в одну и в другую щеку. Тревога переполняла меня вместе с решением сопротивляться гневу и обиде.

Я чувствовала, что нам с Франческо абсолютно необходимо сначала поговорить: столько всего случилось за эти месяцы. Нужно было снова найти и даже заново выбрать друг друга.

– Посмотри на меня, – сказала я. – Мы не виделись много месяцев…

– Тогда казалось невероятным, что это продлится так долго, помнишь? Мы всегда говорили, что осталось недолго. А вместо этого… Я беспокоился за тебя. Говорили, что провизии не осталось, что берут в заложники родных. Я действительно волновался.

– Это все, что тебя тревожило?

– Да. В остальном я был спокоен. Понимаешь, страшно только до тех пор, пока не вынужден сдаться. А после обретаешь покой. К тому же мы знали, что нас много. В моей камере сидело пять человек, потом расскажу. И мы чувствовали, что вокруг много других: достаточно было постучать в стену, поднять взгляд во время прогулки, чтобы ощутить поддержку. И главное – пришло невыразимое чувство свободы мысли, размышлений, потому что они могли стать последними. Ты не сможешь понять, но…

– Напротив, я понимаю, – перебила я.

– Прости, дорогая, но нет, не думаю. Это могут понять только те, кто был в тюрьме, хотя бы один день. Не знаю, хорошо ли это. Может… может, и не хорошо. Но оттуда ты выходишь совсем другим.

– Я тоже очень изменилась… – пробормотала я.

– Надеюсь, что нет. Ты осталась на свободе.

– Да. В этом и дело, – добавила я. – Есть вещи, которые могут понять только те, кто остался на свободе.

Он молча подошел к окну.

– Как красиво здесь наверху, – сказал он. – Я не думал, что четыре прута решетки, отделяющие нас от природы и солнца, имеют такое значение. И все же они помогают понять истины, которые, как нам казалось, мы знали, а на самом деле не знали вовсе. Они важнее всех этих книг. Нельзя отрицать, что, выходя из тюрьмы, ощущаешь, будто овладел некими важными знаниями, которые можно получить только там.

Он говорил, не глядя на меня: скользил взглядом по пейзажу, полям и новым большим домам.

– Там становишься сильным, – продолжал он. – Я мучился только из-за тебя и из-за матери. Она немного постарела, но в целом у нее все хорошо.

– Откуда ты знаешь? – удивилась я.

– Я зашел к ней на минутку, по пути сюда. У нее все хорошо.

– Конечно, ты правильно сделал, – сказала я, повернулась и пошла к двери.

– Куда ты? – спросил он, удерживая меня за руку.

– Приготовить тебе ванну.

Я брала эти три большие кастрюли двумя тряпками, потому что ручки были горячими, по одной носила в ванную, шатаясь под тяжестью качающейся воды. Выливала в ванну этот кипящий поток, пар окутывал мое лицо, вызывал легкое головокружение. Мне хотелось бесконечно носить кастрюли, чтобы потом изливать саму себя вместе с этим кипятком – одним движением, потоком. Я жаждала носить тяжести, чтобы потом сбрасывать их и хотя бы на мгновение испытывать облегчение.

– Почему ты не позвала меня помочь? – заботливо сказал Франческо.

И потом воскликнул:

– О, ванна!..

Его счастливое удивление тронуло меня. «Да, ванна, – хотела сказать я, – и дом, и свободное солнце за окнами, и я, Франческо, любимый, и я».

Я представляла, что он хочет вернуть свой взгляд на меня постепенно, сначала осмотрев все, что сопровождало нас до момента разлуки: дом, книги, вид из окна. Он тем временем закрыл дверь, и я осталась одна. В прихожей я нашла его чемоданчик. Может быть, оттуда он выйдет мне навстречу, думала я, цепляясь за бледную надежду. Внутри было грязное белье, расческа, тетрадь. Я открыла тетрадь наугад: это был дневник. Вдруг мне показалось, что на этих страницах Франческо наверняка наконец поговорит со мной. Я внимательно искала свое имя, сидя на полу у открытого чемодана. Его не было. Я жадно читала, водя пальцем по строчкам: это был прекрасный дневник, длинное письмо революционера накануне казни. Как же я любила его, осознавая, насколько он превосходит других мужчин. Я влюблялась в него заново, чувствовала себя привязанной к нему, опутанной, мы развевались вместе, как большое знамя. Но на этих страницах он ни разу не заговорил обо мне или о любви. В какой-то момент, намекая на возможность своей скорой гибели, он писал: «Надеюсь, моя мать и моя жена поймут».


* * *
Франческо лег рано: вытягиваясь на кровати, он сказал: «Моя комната, мои простыни…» На тумбочке я поставила ветку жасмина в стакане. Он обрадовался, увидев, что цветы все еще живы и цветут; я рассказала ему о том вечере, когда мы с Дениз закопали документы в цветочные горшки: удивительно, что после этого растения продолжали цвести.

Я нежно смотрела на него и мне легко было представить тяжелые дни, которые он пережил. Эти события – именно из-за полной самоотдачи, которой они от нас требовали, – помогли раскрыть суть нашего характера и изменить наш образ жизни и суждений. Мы оба стали гораздо щедрее и во всех отношениях лучше. Так что наша совместная жизнь, обогащенная опытом, из которого мы вышли победителями, теперь, казалось, только начиналась. Тронутая нежной красотой момента, который мы переживали, я легла рядом с ним и мягко сомкнула веки.

– Я прочитала твой дневник, – сказала я. – Прости, это было нескромно.

Потом добавила с теплотой в голосе:

– Я хотела сказать, что твоя жена поняла бы.

Он молчал, и я продолжила:

– Очень трудно понять все, что встает между нами и любовью. Однако, когда по-настоящему любишь, в конце концов все становится ясным. Я начала понимать тебя в тот вечер, когда мы вышли из дома твоей матери, помнишь? Мы были совершенно одни. А потом… ну, постепенно я расскажу тебе все. Мы пришли к одному и тому же выводу, хотя двигались к нему совершенно разными путями. Но мы оба хотели сохранить неприкосновенность чувства, которое толкнуло нас друг к другу. Ты даже не представляешь, сколько мне потребовалось мужества…

– Знаю, дорогая: Луиджи рассказал…

– Нет, Луиджи не мог тебе ничего рассказать. Впрочем, у нас теперь есть время поговорить обо всем. Я тоже хочу, чтобы мой муж понял. Именно поэтому я начала работать: мне казалось, это способ поговорить с тобой, дотянуться до тебя. Я написала тебе, и…

– Да, – перебил меня Франческо, – поэтому меня и арестовали. Конечно, не ты виновата.

– В чем виновата? – удивилась я.

– Я пришел домой, потому что не хотел, чтобы ты работала с нами. Я знал, что письма тебя не убедят.

– Ты пришел из-за этого?

– Да. Я собирался заглянуть на несколько минут, только чтобы убедить тебя; не думал, что за подъездом следят.

– А… Понятно.

Он поцеловал меня, словно даруя прощение. Сказал, что не стоит больше об этом думать: теперь все начнется заново. Но я не могла вот так взять и начать все заново: недостаточно было просто вернуться к нашим изношенным привычкам. Я почувствовала, как Франческо начал приближаться ко мне, как когда спрашивал, какую книгу я читаю.

– Давай не будем больше ни о чем думать, Сандра, – говорил он.

Я не могла позволить ему близость только потому, что он мой муж, или потому, что был в тюрьме, если не позволила этого Томазо, который все понимал и любил меня. Я думала об этом и одновременно принимала его в свои объятия. «Франческо…» – шептала я ему на ухо. «Франческо…» – бормотала я ночью, лежа без сна за стеной и слушая монотонное тиканье будильника, отмеряющего время моего одиночества.

* * *
На следующий день я не забыла. Мне удалось заснуть под утро, надеясь на естественное утешение, которое приносит рождение нового дня. Но, проснувшись, я обнаружила, что обида и сожаление никуда не делись. Было рано, тиканье будильника своим бесчеловечным неумолимым ритмом заглушало крики ласточек, круживших вокруг нашего дома. Я уже давно привыкла спать одна, поэтому вздрогнула, обнаружив рядом с собой под белой простыней чужую громоздкую фигуру.

Франческо спал на спине. Тяжесть его сна, замкнутая твердость его лица не оставляли ни малейшего просвета, позволявшего проникнуть в него. Я спрашивала себя, почему этот человек считал естественным спать в моей постели, не дав мне никакого объяснения. Человек, который проявляет лишь тупое удовлетворение от того, что спит в моей постели, не мог быть Франческо. Франческо, вернувшись после долгого отсутствия, хотел бы занять свое место по любви, а не по праву.

Я продолжала смотреть на него, не решаясь пошевелиться. Его одежда, разбросанная по комнате, нарушила гармонию, которой я позволяла себя убаюкивать. Одежда была темная, а длинные грубые брюки небрежно висели на спинке стула. Я не могла найти в нем ни единого признака нашего счастливого прошлого. Я приподнялась на локте, чтобы получше рассмотреть его лицо; провела взглядом по контурам щек, лба, линии бровей, губам. Он был совершенным незнакомцем. Мне стало страшно. В этом страхе, сковавшем меня сейчас, я узнавала тот же страх, что испытала накануне, когда Франческо вернулся. «Нет», – яростно говорила я про себя. Мне казалось, я уже должна была знать, как сопротивляться самовольному вторжению.

– Франческо, – позвала я, но он не шевельнулся. – Франческо, – настаивала я, – Франческо…

Я боялась, что в тюрьме он оглох и теперь я не смогу поговорить с ним, никогда больше; я буду ходить вокруг него со своими рассказами, а он не сможет их услышать. Может, он специально оглох, чтобы остаться в своем мире и не дать мне до него добраться. Я вспомнила, как до сих пор он говорил только о себе, не интересуясь моими словами, не утруждая себя ответами на мои вопросы.

– Франческо… – позвала я громче.

Одного его взгляда было достаточно, чтобы у меня под кожей разлился теплый, благодатный поток. Он притянул меня за руку, прижал к себе.

Не шевелясь, он разглядывал мебель в комнате, картины на стенах; возможно, боялся вернуться к старым привычкам и не суметь удержаться на высоте тех чувств, которые он выражал в дневнике. Конечно, он хотел оставаться таким, каким был во время этого долгого дня, который заставлял нас не сдаваться. Я желала того же для себя. Но долгий день закончился, а мы были еще молоды и потому уверены, что проживем еще много лет. Мы даже не заметили, как началась дружелюбная оккупация: Франческо вернулся домой веселый, улыбающийся, и все приветствовали его так же, как на улицах аплодировали друзьям, которые так долго стучали в дверь нашей тюрьмы через радио, а теперь в блестящих грузовиках разъезжали по городу – веселые, улыбающиеся, они разбрасывали горсти конфет. А Франческо оккупировал мою комнату своей темной одеждой, мою постель своим тяжелым, глухим, враждебным сном. На стенах города висели постановления о смертной казни, а дворцы, прекрасные виллы, места, где мы наконец могли бы провести досуг, захватывались с систематическим добродушием. Мы были собаками за воротами дома, где наши друзья ели и веселились; и мы, так долго не евшие и не улыбавшиеся, выпрашивали унизительную подачку. Я была собакой, сидевшей за спиной Франческо и ожидавшей ласки или доброго слова.

Я блуждала в этих мыслях, когда Франческо повернулся и погладил меня по плечу. Я повернулась к нему, улыбаясь, но увидела, что его глаза закрыты: возможно, он думал, что все еще в тюрьме, где при пробуждении все сокамерники, как и он, молча лежали, мучимые желанием женщины. Его ласка была такой настойчивой, ограниченной, точной, что выдавала навязчивую одержимость. Я не хотела служить лишь для удовлетворения этой одержимости, не могла опуститься до роли проводника фантазии. Назвал бы меня по имени, сказал бы: «Алессандра», – и так, найдя меня, проснулся бы от кошмара нашей разлуки. Но он продолжал молчать, а его рука продолжала вторгаться в ревниво охраняемую территорию моего тела.

– Нет, – бормотала я.

– Нет, Франческо, – задыхалась я.

Но он не слышал моего голоса, мы больше не знали друг друга, не помнили ничего, что любили друг в друге. Он знал мой романтический характер, как он мог забыть все и помнить только статьи кодекса, которые читал нам священник? Мне казалось, что внутренний кодекс, которому мы оба до сих пор хотели следовать, нужно уважать в первую очередь. Если бы мы жили во времена рабства, он бы отстаивал права человека, боролся бы, пошел бы на смерть, чтобы не дать одному человеку владеть другим человеком. Потому что никто не имеет права владеть телом другого. Нельзя было купить тело раба, но можно было наслаждаться правом собственности на тело женщины. Его приобретали с обязательством содержать, как раньше приобретали раба; и если бы я решила бросить Франческо, закон все равно признал бы его право оставаться хозяином моего тела. Год за годом, всю жизнь он мог бы запрещать мне распоряжаться собственным телом, даже если бы сам был плохим, неверным и десятилетиями проживал за сотни километров от меня. У раба было больше свободы, чем у женщины. И если бы я воспользовалась свободой своего тела, меня ждали бы не только побои, как рабов, но тюрьма и позор. Единственный способ распорядиться своим телом – это бросить его в реку.

* * *
Рано утром Туллио снова пришел за Франческо.

– Что вам нужно? – спросила я, едва открыв дверь.

Он слегка улыбнулся, словно напоминая, что я должна была, как он, сказать: «Доброе утро». Он хотел поговорить с Франческо, я возразила, что он в ванной.

– Неважно, – ответил он. – Я подожду.

Я знала его непоколебимую твердость, но все же снова измерила его взглядом: он был худой, светлый, невысокий; вся его решимость выражалась в силе рук. Если бы он боролся с кем-то, то легко мог бы уничтожить соперника.

Я пошла предупредить Франческо и застала его бреющимся перед умывальником с обнаженным торсом; густая белая пена придавала его лицу забавный вид.

– Любимый… – сказала я, и он повернулся с улыбкой.

Уже много месяцев я не видела, как мужчина живет в моем доме, присутствует в нем со своими привычками, которые выражаются в помазке для бритья. Вдыхая резкий аромат мыла, смешанный с крепким запахом табака, застоявшимся в тесной ванной, я чувствовала, как мои поры начинают дышать, легкие раскрываются и я восстаю против воспоминаний о времени, когда была одна. Я приблизилась к Франческо и тихо спросила:

– Ты ведь не пойдешь с Туллио, правда?

Я освободилась от кошмара, мучающего меня всю ночь; более того, заново узнавая Франческо, я радовалась, что он мой муж. Вдруг – возможно, из презрения к одинокой женщине, которой я была до сих пор, – я почувствовала дерзкую радость, неудержимое веселье.

Франческо замер с бритвой на весу и обернулся, удивленно глядя на меня.

– Отведешь меня на виллу Боргезе? – спросила я, игриво улыбаясь и приближаясь к его намыленной щеке.

* * *
Я извинилась перед Туллио, что заставила его ждать одного в кабинете.

– Франческо сейчас выйдет, – добавила я. – Он уже готов.

Туллио встал мне навстречу, и, поскольку я шла по направлению к нему, мы чуть не столкнулись.

– Извините, – сказала я, краснея, и он тоже сказал:

– Извините.

Мы стояли лицом к лицу, как в тот день, когда он пришел за чемоданом Франческо.

– Я хотел попрощаться с вами, Алессандра.

Туллио редко называл кого-то по имени и делал это только в моменты, которые считал важными; в остальное время он, казалось, избегал фамильярности как опасности смягчиться или сдаться.

– Почему? – тихо спросила я, насторожившись.

– Все думали, что наша борьба подошла к концу. Я тоже так думал. На мгновение я почувствовал искушение расслабиться, отдохнуть. Потом понял, что не могу не отправиться к тем, кому еще только предстоит освободиться.

– Вы действительно считаете, что свобода так важна?

– Нет, возможно, нет, – ответил он после паузы. – Прежде всего потому, что никто никогда не бывает свободен, и за одним вторжением следует другое. Но важно чувствовать необходимость освободиться и бороться за это.

– Понимаю, – сказала я, опуская голову. – У меня такое ощущение, что мы никогда не перестанем бороться, потому что всегда будут оккупированные территории и люди, которые хотят быть свободными…

Вошел Франческо, и мы замолчали. Туллио уезжал тем же вечером и должен был договориться с товарищами. У меня еще была надежда, что Франческо скажет: «Прости, Туллио, я не могу: самое важное сегодня – это быть с Алессандрой».

Но он сказал:

– Пойдем.

Быстро кинул взгляд на окно с заметным удовольствием от мысли, что скоро будет наслаждаться свободным воздухом.

– Ты же понимаешь, – сказала я ему незадолго до этого в ванной, – нет ничего важнее, чем сегодня быть вместе, нам двоим, пойти на виллу Боргезе.

– Будь благоразумна, – ответил он. – Почему именно сегодня?

Я пыталась объяснить ему, что между нами и возможностью успеть натянута тонкая нить и что скоро она порвется.

Он улыбнулся и попытался утешить меня по своей привычке обращаться со мной так, будто после замужества я снова стала ребенком. Он сказал, что у нас всегда будет время для себя; сказал также, что это, конечно, трудные дни, но скоро они закончатся.

– Главное, – сказал он дружелюбно-наставническим тоном, – это то, что я вернулся домой.

То же самое он произнес накануне вечером, и я поняла, что теперь он часто будет попрекать меня своим возвращением: вроде как, оставшись в живых, он совершил жертву, за которую я теперь должна быть вечно ему благодарна. Он сказал, что в эти первые дни у него будет много дел; он пытался убедить меня, используя слова и аргументы, которые звучали как письмо революционера, но написанное для школьников. Я смотрела на него и не видела ни малейшего просвета, через который моя любовь могла бы пробиться к нему. И пока он говорил, я чувствовала, как меня охватывает яростный гнев. «Уходи, – кричала ему мой взгляд. – Не нужно рассказывать мне эту чушь. Я бы, возможно, и поверила тебе до того, как возила бомбы в овощах или читала Рильке, держа руку на пистолете». Мне его даже не было жаль; я думала о том, что сказала Лидия: «Увидишь, они сделают его депутатом».

У двери Франческо обнял меня, Туллио пожал мне руку, сказал:

– Прощайте.

Тогда я вдруг поняла, что после его отъезда мне больше не у кого будет просить помощи: много месяцев Туллио определял распорядок и задачи дня, а мы, следуя его указаниям, спасались от ловушки собственных порывов и эмоций. Мне хотелось схватить его за руку, спросить: «А мне теперь что делать? Заставьте меня снова носить бомбы, листовки, заставьте снова прогнать Томазо, заставьте меня показать лучшее, что во мне есть». Но он уже вышел на лестницу за Франческо. Я долго неподвижно стояла за дверью, мысленно их провожая.

* * *
– Прости меня, – говорит мне теперь Франческо нежно. – Прости меня, Алессандра, скажи, ты простила меня?

Как можно не простить человека, который говорит с такой любовью в голосе? И поскольку этот человек – Франческо, я сразу сдаюсь, я побеждена.

– Прости меня, – настаивает он. – Да, после моего возвращения все было ошибкой. Но, возможно, именно само мое возвращение и было ошибкой. Мы все выжили в день нашей смерти. Если и есть момент, когда мы достигаем последнего предела наших природных ресурсов, то это момент, когда мы ждем, что за нами вот-вот придут и позовут умирать. Я никогда не был таким чистым, благородным и щедрым, как в те дни, и именно потому, что чувствовал себя таким, мне было больно умирать. Я не понимал, что именно прощание с жизнью заставляет меня быть воплощением всех лучших мужских чувств. Когда мы узнали, что свободны, я, возможно инстинктивно, задержался и вышел из камеры последним. Я хотел остаться в образе, в котором было так удобно, – там, внутри. Я был один и, оглядываясь, шептал: «Алессандра». Каждое мгновение и каждый мой шаг были посвящены тебе. Я не писал об этом в дневнике, потому что, если бы меня закрутил водоворот твоего имени, все мои намерения были бы разрушены. Я бы написал, что отчаянно боюсь умереть, возможно, просил бы тебя «помоги мне», унизился бы, опозорился; вместо этого я гордился тем, что был единственным среди моих товарищей, кто не плакал. Если бы ты увидела в дневнике это влюбленное отчаяние, ты сочла бы меня слабым человеком, который умер в запутанных чувствах, полный ненависти и обиды. Я же хотел, чтобы ты видела человека, чья верность моральным принципам была сильнее любви. Я хотел остаться в твоей памяти таким, каким ты видела меня в начале нашего знакомства. Очень часто в первые дни тех горьких месяцев борьбы я был на грани того, чтобы сдаться. Я не хотел снова работать с Туллио после перемирия. Я боялся. И было очень тяжело перестать бояться, продолжить бороться; если я это сделал, то только ради тебя, рискуя показаться охладевшим. Я предпочел, чтобы ты думала обо мне так, чем увидела, как я прячусь в подвале или в монастыре в костюме монаха, и, вспомнив, что я рассказывал о себе, о своих целях, убедилась, что я всего лишь хвастун. Видишь, теперь я могу говорить с тобой откровенно: в тюрьме мы всегда боялись, что нас поставят к стенке и расстреляют. И я постоянно думал о том, как поведу себя в последний момент, о том, как буду держаться, о последнем слове, которое скажу. Мне казалось, что выбор этого слова очень важен: я, конечно, не мог крикнуть «Алессандра», смотря в дуло ружья, направленного на меня; и все же именно «Алессандра» я крикнул бы, если бы кричал «Да здравствует свобода». Я рассказал бы тебе обо всем этом сразу, если бы мог из камеры одним шагом войти в наш кабинет. Но товарищи пришли за мной, и я вышел с ними. Так я увидел, что город с тех пор, как я попал в тюрьму, совсем не изменился. Первое, что я увидел, – это дама в белых перчатках, выгуливающая собаку. Знаешь, эти мелкие наблюдения, возможно, непонятны тем, кто остался снаружи, но нельзя поверить, что, пока ты в тюрьме, среди клопов, кто-то думает о выгуле собак. Это много раз высказанные, избитые мысли, я знаю. Но мы думали, что город замер, собравшись вокруг тех, кто умирал, и тех, кто был в тюрьме. Но я увидел пару, идущую под руку, и в ритме их шагов была видна привычка вот так ходить вместе. Я думал, что последним словом любви, которое скажу тебе, будет «Алессандра» вместо крика «Да здравствует свобода». И это казалось мне самым сильным способом сказать о своей любви. Но мы снова не успели. На стенах города висели таблички с надписями на иностранных языках, указатели, афиши. На грузовиках опять мимо ехали солдаты, но эти улыбались, и у них были розовые, гладко выбритые щеки. Потом, когда я свернул на нашу улицу, я удивился, обнаружив наш дом не тронутым страданием. Ничто не свидетельствовало о тревоге за меня: не было ни одного разбитого стекла, ни одной царапины на стене подъезда. Я хладнокровно подумал, что все останется таким, даже если я умру. Моя ошибка была в том, что я выжил. Я надеялся только на тебя: верил, что ты избежала жестоких страданий, горьких возвращений домой, и потому оперся на тебя – чтобы снова стать тем, кем был в тюрьме и в дневнике. Только ты могла бы разглядеть во мне высокие качества и созерцать меня в изумлении, а я мог бы рассказать тебе свою историю, и ты слушала бы ее с восхищенным ужасом, не догадываясь, как легко иногда опуститься до необходимости героизма. Только ты могла спасти меня, и я убеждался в этом, видя тебя всегда неизменной, такой красивой, пусть и окруженной вещами, излишними для скудной жизни мужчины. Пусть даже я вскоре заметил, что ты научилась говорить «не так ли?», как Томазо. Когда мне рассказали о том, что ты сделала, я почти не поверил, я не хотел знать. Но они настаивали. И я заметил, с какой горячностью ты хотела помешать им говорить. Именно твое упорство удивило меня: я узнал в нем скрытый изъян всех, кто был в тюрьме или носил бомбы в сумке. Теперь и тебе стало ясно: ты не могла больше помочь мне. Поэтому я попросил Туллио и дальше работать с ним, умолял дать мне усердно трудиться. Меня мучила совесть, что я оставляю тебя одну, но я продолжал делать это, я хотел быть один, совсем один, как в тюрьме, чтобы снова обрести свою былую уверенность. Понемногу я начал чувствовать, как момент нашей смерти отдаляется, а с меня спадает образ мужественного героя. Да, это правда: мне сказали, что меня изберут депутатом. И как в тюрьме я скрывал свою любовь к тебе за чувством долга, так и за неотложными обязательствами, которые я заставил себя соблюдать после, я скрывал жалкое стремление не остаться человеком, пережившим собственный миф о герое, обожествленном смертью. О, прости меня, Алессандра, прости.

* * *
Но больше я не прощала: я была по-прежнему одна, и с тех пор, как прогнала Томазо, мне не с кем было поговорить, некому довериться. Я редко видела Франческо днем; часто он задерживался в городе, не имея возможности предупредить меня из-за отключенного телефона, и случалось, что я в ожидании его разогревала обед снова и снова. Он всегда был занят с друзьями и, казалось, специально держал меня вдали от своих интересов и своей деятельности. Иногда я спрашивала себя, почему я все еще люблю его? Казалось, что даже обида, презрение, все дурные чувства, которые я к нему испытывала, становились лишь разными способами любить его. Однажды вечером, когда он остался дома, я попыталась заговорить с ним о том времени, когда мы были в разлуке, и заметила, что он неизменно избегает этой темы. Я надеялась, что он хотя бы заинтересуется обсуждением работы, которую я выполняла с Туллио и которую он сейчас продолжал, но Франческо слушал меня рассеяно. Я дошла до того, что заговорила о новом платье, которое хотела купить. Но мои слова больше не находили в нем отклика; и если ночью нас разделяла стена, то днем между нами лежала книга.

Товарищи часто приходили к нам по вечерам, чтобы поговорить о Туллио и о работе, которую он вел на севере. Долгий день быстро отступал от города и, еще не успев исчезнуть, приобрел в глазах даже тех, кто его пережил, налет героической легенды. Это было наше самое прекрасное время, к которому мы теперь обращались, как к детству, чтобы оправдать некоторые черты своего характера. Часто в разговорах мы действительно говорили: «Помнишь?», как раньше постоянно случалось между мной и Фульвией. Даже с товарищами нам теперь нечего было сказать друг другу: дружба, которую мы изображали, была фальшивой – на самом деле они снова стали друзьями Франческо. Когда они приводили с собой нового друга или товарища, они представляли меня ему коротко: «Синьора Минелли», – и, увлекая его за руку, чтобы тот не задерживался на дежурных фразах, представляли его Франческо совсем другим голосом. Потом пересказывали уже известные приключения моего мужа. Я была рада, что они не упоминали о скромных заданиях, которые выполняла я, потому что для меня они имели абсолютно личное значение и мне было неприятно, когда другие свободно ими распоряжались. Тем временем я начала подозревать, что бомбы, которые я возила, были фальшивыми, и только те, что возили мужчины, представляли опасность; я сомневалась в содержании листовок, вспоминала, что сообщения по большей части представляли собой глупые фразы, похожие на те, что встречаются в учебниках иностранного языка. Они, наверное, ничего не значили; я начинала верить, что их сделали лишь для того, чтобы обмануть меня. Но даже если они и были фальшивыми, это не имело бы значения: я несла их с тем же страхом, я принимала на себя тот же риск. И теперь мы все были здесь, все спасены, все уцелели.

Так, робея, я часто молча сидела в углу. Франческо, погруженный в свои рассказы и круг почитания, который образовался вокруг него, иногда за весь вечер обращался ко мне с одной только просьбой: «Не подашь ли нам лимонаду, дорогая? Пожалуйста». После я снова тихо садилась в уголок. И вспоминала, как Систа гладила белую рубашку моего отца, это жестокое упорство утюга на воротничке. Должно быть, это приносило ей некоторое облегчение.

Был уже поздний вечер, когда пришел Томазо.

– Начальник дома? – спросил он, улыбаясь.

Я вздрогнула, увидев его. Эта фраза, связывающая нас с наших первых встреч, заставила меня бояться, что мне придется все начать сначала.

– Нет, – ответила я вполголоса. – Его нет.

Томазо еще не видел Франческо после тюрьмы, потому что, как только город освободили, ему пришлось уехать в Неаполь по заданию газеты. Каждое утро я покупала газету и, когда находила там его имя, складывала ее и несла домой под мышкой. В те моменты мне снова казалось, что я очень красивая женщина.

Томазо вошел в кабинет и сразу же огляделся, медленно, как это сделал Франческо, но я чувствовала, что его горячий и печальный взгляд искал в этих стенах меня, черты моего лица.

– Ты счастлива, Алессандра? – спросил он, глядя в пустоту, где, конечно, снова нашел мои глаза.

Я на мгновение заколебалась, потом тихо сказала:

– Да.

Между нами повисло тяжелое, неловкое молчание.

– Да, понимаю, – сказал он. – Я был спокойнее, когда не мог выйти из дома Саверио или потом, в Неаполе. Думал, что ты ждешь меня и что я найду тебя по возвращении. Теперь у меня нет ни минуты покоя.

Он замолчал и продолжил:

– Мне следовало остаться тогда вечером. Мне не следовало слушаться тебя. В те дни приказ Туллио значил больше, чем свидетельство о браке. Мне следовало воспользоваться теми законами. Хотя бы ради тебя.

Я не хотела, чтобы он так говорил.

– Томазо… – сказала я с упреком.

– Прости, – пробормотал он, раскаиваясь.

Он снова замолчал, и во мне поднялся смутный, но непреодолимый страх. Небрежно я сделала два шага, и между нами оказался заваленный бумагами стол. Томазо листал журнал и между делом спрашивал:

– Куда ты положила свой перевод?

– Туда, потому что здесь…

– Понятно.

Всего за несколько дней стол покорно позволил Франческо оккупировать его.

– Что он сказал о переводе?

– Кто? – спросила я.

Томазо продолжал листать журнал, не отвечая.

– А, – тихо сказала я. – Он еще не видел…

– И не спросил…

Я перебила его:

– Но он даже не знает, что я перевожу.

Тогда он впервые посмотрел на меня: его взгляд, поднимаясь от журнала ко мне, выражал вопрос. И теперь, когда Франческо вернулся, я чувствовала себя беззащитной.

– Зачем ты пришел? – спросила я враждебно.

– Чтобы увидеть тебя. Я сразу позвонил, но линия все еще не работает. И мне все равно казалось, что я слышу звонок в доме: я знаю его вибрации, эхо; знаю, что, говоря по телефону, ты прикрываешь рот рукой, будто стыдишься своих слов.

Он замолчал, и мне показалось, что у меня перехватило дыхание. Но Томазо боялся ранить меня, поэтому, снова начав листать журнал, сказал уже другим тоном:

– Я пришел поздороваться с начальником.

Я заметила, что уже давно молчу. Потом вернулся Франческо, они с Томазо обнялись. Я собиралась помешать этому: боялась, что, дотронувшись до него, Франческо все поймет; возможно, он резко отдернул бы руку и посмотрел бы на нее в изумлении, бормоча: «Что такое?» Я кричала про себя, чтобы предупредить его: «Нет, нет, помоги мне, не обнимай его, оскорби, прогони». Но Франческо не слышал, как вся комната звенит от моих умоляющих криков: он был глух, и это был единственный раз, когда я смотрела на него и наслаждалась обманом, как тогда с отцом, когда пошла звонить на виллу Пирс.

– Я пришел поздороваться с начальником, – сказал Томазо.

– Наконец-то, – воскликнул он с шутливым упреком. – Шутишь, как обычно. – И, хлопнув его по плечу, добавил: – Я очень рад тебя видеть.

Всю следующую ночь я провела в смятении. «Нет, – металась я. – Я не хочу, чтобы Франческо свел всю меня к одному этому».

Когда Томазо подошел к двери, мой муж сказал ему:

– Возвращайся поскорее.

Томазо ответил:

– Спасибо. Возможно, завтра.

И при этом смотрел на меня, словно прося подтвердить свидание. Я знала упорство Томазо и чувствовала, что он будет использовать его даже против моей воли. Умывая лицо, я посмотрела в зеркало: «Да», – повторила я, чтобы оценить, насколько твердо ответила на его вопрос: «Ты счастлива?» Потом убедилась, что телефон все еще не работает, и вздохнула с облегчением. Весь следующий день я собиралась провести вне дома, но не знала, куда пойти. Так я поняла, что у нас с матерью никогда не было друзей. Туллио, казалось, был единственным, кто понял мой характер и страстный напор, в нем заключенный. Но теперь с Туллио было невозможно связаться: он перешел линию фронта, и Франческо сожалел, что не последовал за ним.

– Почему ты не сделал этого? – спросила я.

– Из-за тебя, – ответил он.

Я не смогла сдержать злобного, язвительного смеха.

– Из-за меня? И с какой целью? Мы ни разу не вышли погулять вместе, не поговорили ни минуты.

Он запротестовал; и, слушая, как он повторяет, что это особенно трудные дни, я вскочила на кровати, и мое лицо встревожило его.

– Да ты что, Франческо, правда? Теперь ни ты, ни я больше не верим в это.

Он повернулся на бок и выключил свою лампу. В узком круге света на другой стороне кровати я лежала на краю темной пропасти.

Я больше не управляла своими мыслями: я видела, как взгляд Томазо достигает меня, разрушая слабую преграду стола. Я не чувствовала себя в безопасности, мне казалось, он угадал мою слабость. Безжалостное тиканье будильника предупреждало, что неумолимый ход времени не позволит мне отложить решение. Томазо непременно придет завтра. Я слышала, как он поднимается по лестнице, перешагивая через одну ступеньку. Я представляла, что таким шагом Франческо поднимется ко мне, вернувшись из тюрьмы. Я не хотела смешивать их, не хотела, чтобы они прощались с нежностью. Я предпочла бы, чтобы они были врагами. Вместо этого они станут друзьями. Этого я и боялась: они станут неразлучны, будут выказывать одинаковые вкусы, заведут одинаковые привычки. Томазо будет приходить к нам все чаще: каждый день. Если однажды он не сможет прийти, Франческо будет скучать по нему, возможно, будет в плохом настроении. «Нет», – говорила я про себя, но моя кровь текла по жилам в ритме этих шагов. Завтра Томазо позвонит в дверь и, подождав немного, позвонит снова. Потом будет жать на звонок дольше, потом еще дольше, не останавливаясь: это будет молящий зов. «Она должна открыть, – будет думать он. – Она откроет». Это невозможно, чтобы влюбленный звал и ему никто не ответил. Хотя я звала Франческо всю ночь, и он никогда не отвечал. Я прислушалась и услышала глухой, настойчивый звонок: Томазо уже пришел и звонит. Звонок был непрерывным, неутомимым. Я тщетно пыталась отвлечься, прижать ухо к подушке, чтобы не слышать его; он сверлом врезался в мой мозг. «Быстрее, Алессандра, – сказал Томазо в тот день. – За мной следят». Звонок не замолкал. Тогда я встала и пошла к двери, потому что, когда кто-то в опасности, всегда нужно отвечать. «Иду», – говорила я, идя на этот звук. Я открыла, но никого не увидела, лестница была темна, двери закрыты. Звонок неумолимо продолжал звонить. Я испугалась, что это Франческо зовет, и бросилась в комнату. Он спал с неподвижным лицом, крепко обхватив себя с руками, чтобы защитить. «Но если ты не справишься…» – дразнила меня бабушка. Я дерзко ответила: «Если не справлюсь, я убью себя».

На следующий день я вышла рано и не знала, куда пойти: у меня не было денег и, в отличие от многих женщин, никогда не было любви к покупкам, хотя это тоже один из способов самоутвердиться. Я просила Франческо пойти со мной, но он был занят. Я пошла посидеть на виллу Боргезе и взяла с собой книгу, как часто делала в лицее. По мере того как свет дня угасал, меня охватывала меланхоличная тревога. Мне хотелось, чтобы в нашем доме было красивое окно, вокруг которого смыкались бы деревья и кружили ласточки. Но наши окна выходили на печальные поля, от которых нас отделял ряд высоких, беспорядочно стоящих белых домов. По вечерам кухни зажигались одна над другой: в детстве освещенные окна вызывали у меня любопытство, мне хотелось знать истории тех, кто там живет, но теперь я знала, что в каждом доме – своя несчастливая история, и больше не хотела смотреть.

Я вернулась домой довольно поздно, и консьерж передал мне записку от Томазо.

– Он просил отдать вам, когда увижу вас одну, – тихо сказал он.

Я подумала отказаться, но меня удержало чувство солидарности, установившееся между нами из-за фотографии. Его ремесло, впрочем, было очень деликатным, потому что ты всегда знаешь слишком много, а нужно делать вид, что не знаешь. Теперь я поняла, что он хороший человек: он не хотел оставлять меня одну в ту ночь, когда арестовали Франческо. Я часто с удивлением размышляла, что многие люди действительно хорошие. На самом деле, я никогда не встречала никого, кто был бы полностью плохим: даже офицер, арестовавший Франческо, был хорошим; я поняла это, услышав, с каким сожалением он говорит о своем доме и книгах. Мне казалось, что с таким количеством хороших людей в мире легко быть всегда счастливым. Но постоянно случались вещи, которые не позволяли этому произойти. Так что кто-то вынужден был арестовывать и убивать, вместо того чтобы читать Рильке.

Едва войдя в дом, я открыла записку: Томазо писал, что приходил и звонил около получаса. Я не хотела впускать его, но он вернется завтра и послезавтра, пока я не решусь открыть. Все это было сказано с любовью, как всегда, когда он обращался ко мне. Я много прошла пешком, страшно устала, и в голове у меня крутились лишь спутанные, простые мысли. Я думала: сон голод Франческо Томазо.

Я пошла на кухню, взяла кусок хлеба и обмакнула его в воду, как делала Систа. Я узнала этот мягкий вкус и будто вернулась в те времена, когда мать была жива и мы ждали ее на кухне. Систа тоже была хорошей; я видела, как она, согнувшись, застегивает мамины туфли. Все мы были хорошими в этом мире; но проявляли это в разное время, поэтому никогда не встречались. Если бы у Томазо имелся телефон, я бы позвонила ему, чтобы сказать: «Не звони в дверь, прошу тебя, не делай этого. Не надо, – умоляла бы я, – потому что в конце концов я, конечно, открою».

* * *
После ужина мы с Франческо сидели в кабинете: он вернулся домой в спокойном настроении, и я сразу попыталась настроиться на его лад, надеясь, что нам удастся провести приятный вечер. За окнами расстилалась безнадежная ширь летнего неба, а в кабинете было уютно и тепло. Однако, оглядываясь вокруг, я повсюду видела следы одиночества, пережитого мной в этих стенах. Подушки на креслах перестали быть надменно-пышными и выдавали свою домашнюю покорность. Франческо сидел в том же кресле, где обычно сидел Томазо, когда приходил ко мне.

Даже визиты Томазо, подумала я с содроганием, помогали вдохнуть жизнь в эту комнату. Мне даже казалось, что именно благодаря часам, проведенным здесь вместе с ним, кабинет приобрел тот яркий характер, который поражал всех, кто входил сюда впервые. «Как приятно у тебя здесь, Алессандра», – говорили мне. И я отвечала всегда одинаково, что уже вошло в привычку: «Я-то здесь живу: дом крошечный, приходится проводить здесь целые дни».

С кресла, где сидел Франческо, на меня смотрели нежные и улыбчивые глаза Томазо. «Не знаю, кого ты любишь больше – меня или эту комнату», – однажды в шутку упрекнула его я. «Обеих, – без колебаний ответил он, – эта комната – ты: без тебя в ней не осталось бы никакого очарования». Я улыбалась, а он продолжал: «Это твой мир. Твоим миром невозможно не восхититься, с первой секунды знакомства с ним. И поэтому невозможно довольствоваться лишь одним часом или одним днем с тобой».

В плотном тепле этой комнаты я находила своеобразный героизм: мне казалось, что она стала такой уютной и теплой ценой моих страданий. Подлокотники кресла были истерты моими беспокойными руками, когда я не могла справиться с тревогой за Франческо или с желанием позвонить Томазо. Сейчас в порыве благодарности я вспоминала все мучительные часы, проведенные здесь: вечер, когда я читала Рильке, держа руку на пистолете; мое беспокойство, которое металось в дыме плохих сигарет, что я курила в одиночестве. Это была тюрьма, камера, пыточная, но теперь Франческо сидел напротив, а я могла смотреть на него, пока он читал. Нужно было защищать эту комнату так же, как мы защищались от искушения сдаться.

– Франческо, – сказала я, – мне нужно с тобой поговорить.

Удивленный, он поднял глаза от книги:

– Что случилось? – спросил он, едва взглянув на меня, прежде чем снова погрузиться в чтение.

Я разглядывала его лицо, красивый силуэт, руки, движения которых пробуждали во мне любовную жажду. О, как же я его любила. Я вся сияла, глядя на него, наполненная кроткой нежностью, чувством гордости. Я никогда не была так красива, как в тот момент.

– Мне нужно с тобой поговорить, – мягко повторила я, и Франческо, положив раскрытую книгу на колени, приготовился слушать.

– В те месяцы, – продолжила я, – когда ты скрывался, а потом сидел в тюрьме, кое-кто влюбился в меня. Я была одна, и эта любовь, такая преданная, такая настойчивая…

– У тебя был любовник? – перебил он серьезно, но спокойно, стараясь скрыть важность своего вопроса.

– Нет, – сразу ответила я, одновременно торжествующе и растерянно. – Нет… Но это было навязчивое искушение.

После паузы я тихо добавила:

– Это твой друг.

Франческо не спросил, кто именно, и это меня разочаровало. Я не хотела, чтобы он представлял себе заурядного соперника, посредственного человека, которому было бы легко противостоять. Я ждала, когда он спросит: «Кто это?», формулировала этот вопрос внутри себя, подсказывала ему, и его молчание вызывало во мне чувство неуверенности.

Некоторое время Франческо небрежно перебирал пальцами страницы книги. Наконец сказал:

– Мне не нравятся мужчины, которые пользуются отсутствием мужа, чтобы ухаживать за его женой. Особенно когда муж в тюрьме. Они ненадежные и нечестные игроки.

– Но он был влюблен в меня!.. – бросила я в отчаянии, испугавшись, что Томазо будет неправильно понят, унижен.

– О, знаешь!.. – с иронией воскликнул Франческо. – Влюблен!.. Нет, не нравятся мне такие мужчины. Уверен, они не нравятся и тебе.

Сказав это, он снова принялся за чтение. Он не спросил, кто это был, он не хотел знать, как и во многих других случаях, когда отделывался кратким ответом, поверхностным суждением. Страх перед таким суждением теперь мешал мне говорить: если бы я призналась, каким сильным было искушение, он, возможно, начал бы презирать меня или усомнился в моей любви к нему. Кроме того, было трудно продолжать рассказывать после того, как он произнес «влюблен» таким же тоном, каким мой отец сказал «развлекаться» в отношении Франческо. Я пыталась сохранять спокойствие, чтобы защитить себя, а заодно защитить Франческо и эту комнату. Он должен был понять меня; я хотела донести до него, что сражаться в этой войне, полагаясь лишь на свою совесть, было не так просто, как он думал. Я хотела рассказать ему о бессонных ночах, о словах, которые говорил мне Томазо. Он не должен был игнорировать битву, которую я вела, сомнения, осаждавшие меня, желание, которое я с трудом сдерживала, подавляла. Мне пришлось бороться с тем, что было прекрасным, живым, притягательным. Он сопротивлялся грубым силам зла, против которых вполне естественно сражаться, я же сопротивлялась любви.

– Франческо… – потеряно сказала я. Я умоляла его понять, как это было трудно и что он не должен был говорить «за его женой», он должен был сказать «за тобой, Алессандра», за трепетной сказкой, которую каждая женщина носит в себе и которая ей дороже всего, дороже даже свободы. Я смотрела на него испуганно, боясь, что он больше не тот человек, с которым я гуляла по Джаниколо, если он даже не помнит моего романтического характера и того, как важны для меня чувства; я боялась, что он забыл все, что дарило мне восторг и радость в общении с ним, в ожидании его, в близости с ним; я боялась, что он стал моим родственником, моим мужем. Какое право имел «мой муж» сидеть в этой комнате?

– Помоги мне, Франческо, – попросила я. – Почему ты никогда не помогаешь мне?

Он снова отложил книгу и удивленно и даже, казалось, раздраженно посмотрел на меня.

– Как я могу помочь тебе, Сандра? – спокойно сказал он. – Есть моменты, в которые каждый из нас хорошо знает, что должен делать. Женщина должна знать это лучше других, должна носить это в себе. И ты знала, получается. Мне кажется, бесполезно продолжать обсуждать эту тему.

Я не ответила, пораженная его силой. Неправда, что женщина всегда знает, что ей делать, она понимает лишь в принципе, а принципы не имеют значения. Я совсем ничего не знала, особенно с тех пор, как он вернулся, и его личность противоречила образу, который я создала в его отсутствие и на который опиралась.

Мне хотелось выгнать его из кабинета, вытеснить из своих мыслей, из своей жизни, но я чувствовала, что никогда не осмелюсь захлопнуть за ним дверь. «Помоги мне, Франческо», – продолжала умолять я про себя, потому что любила его слишком сильно, чтобы опуститься до словесной мольбы. Я привыкла звать его своим молчанием, надеясь, что он услышит. «У нас еще есть время, – говорила я ему, – только ты можешь спасти меня: спаси меня». Но он никогда не слышал.

Мои рыдания отвлекли его от чтения: он подошел ко мне, погладил по волосам.

– Почему ты плачешь, дорогая? – ласково спросил он. – Я уверен, ты не сделала ничего плохого.

* * *
Начиная с этого вечера, признаюсь, мои воспоминания становятся туманными, бессвязными. Ощущения остались ясными, лишь спутавшись в клубок отчаяния, но я не могу привязать их к определенному дню или часу, потому что все они, кажется, растворяются в одной темной, бесконечной ночи.

После этого, казалось бы, мирного разговора наступила ужасная ночь. Она началась тяжелым сном, в котором меня мучил кошмар, каждый раз возвращавшийся в те редкие моменты, когда мне удавалось заснуть.

Мне снилось, что я собака. Во сне я осознавала это новое состояние. Я была старой, и хотя не могла видеть себя, все равно чувствовала тяжесть старой кожи на унизительно тощем теле. Была ночь, и я шла, опустив голову – возможно, под тяжестью висячих ушей, как когда-то в детстве под тяжестью косичек по бокам. Я шла вдоль стены, стена укрывала меня от холода; шла и шла, надеясь, что стена раздвинется и меня примут в теплом доме, где я наконец смогу отдохнуть и уснуть. Я была измучена, желудок крутило от голодных спазмов. Иногда я замечала открытую дверь и просила приюта: охваченная доверчивой радостью, садилась, глядя на жильцов дома, и обещала посвятить им всю оставшуюся жизнь. Я смотрела на них и давала непреложную клятву, которая читалась в моей осанке, на благородной гордой морде. Но все грубо прогоняли меня, и я снова оказывалась на улице, не утолив голод и, главное, не сумев проявить свою любовь и преданность. Униженная, я сидела в пыли у стены. Начинала просить снова, и снова меня гнали. Иногда я часами терпеливо выжидала у дверей, когда меня позовут: невозможно, чтобы никто не захотел такую хорошую собаку, как я.

Я просыпалась и с трудом стряхивала с себя чувство глубокого унижения. Я переставала быть собакой, но оставалась напряженной, пришибленной, сердце бешено колотилось. Франческо спал рядом со мной, он мог спать, даже когда я была собакой и все меня гнали. Будильник не останавливался, не пропускал ни дня, ни часа. Так что ночь никогда не кончалась.

Я будила Франческо, рассказывала ему о собаке, и он признавался, что часто видит во сне, как все еще сидит тюрьме. Думаю, я подолгу оставалась одна, потому что помню настойчивый звонок в дверь и вижу, как мечусь взад-вперед по пустым комнатам, сходя с ума, ломая руки, затыкая уши, но все же находя силы не открывать дверь.

Иногда я не вставала с постели целый день. Франческо гладил мои волосы, говорил, что я слишком устала, что нужно вызвать врача. Меня постоянно трясло, а лоб и затылок стали жесткими, как сталь. Теперь, даже когда Франческо был дома, я слышала звонок. Он был глух или, может быть, притворялся, что не понимает, что означает этот звук. «Останься со мной», – умоляла я. Но я была одна, даже когда он оставался. И теперь я боялась одиночества: чувствовала, что мной управляет какая-то сила, увлекает меня. «Не оставляй меня», – молила я. Тогда он показывал на будильник, сверял его с наручными часами, вздыхал, и вскоре я слышала, как за ним захлопывается дверь. Я бежала к балкону; может быть, если я брошусь вниз и упаду прямо перед ним, Франческо наконец посмотрит на меня. «Да, – думала я, перевешиваясь через перила, – прямо там, где заканчивается асфальт». Франческо выходил из подъезда и, не замечая, шагал прямо по мне, я чувствовала его жесткие ботинки на своем лице, на теле, безвольно распростертом в безжизненной позе. Меня жалили слова Бабушки: «Но если ты не справишься?» «Если не справлюсь, я убью себя», – отвечала я ей. «Убью себя, убью себя». Эти слова судорожно повторялись во мне по кругу, как заевшая пластинка. Я не видела лица Франческо и так напряженно пыталась представить его себе, что глаза застилало слезами. «Любовь моя, – хотела сказать я ему, – мне страшно, я боюсь, что со мной может случиться то же, что и с моей матерью». У меня было четкое ощущение, что я больше не могу контролировать свои действия: я прижималась к Франческо, чтобы он, обнимая, удержал меня, помешал мне сделать то, что я планировала весь день. Мои нервы успокаивались только тогда, когда я представляла холод пистолета у виска. Тогда я засыпала в блаженной прохладе. «Спи, – снился мне голос Франческо, – спи в моих объятиях, я так тебя люблю». Стояла прекрасная свежая ночь, и моя мать кружила вокруг меня, как легкий ветерок. Я была собакой и сидела в саду виллы Пирс под тенью большого дерева – счастливая, уложив морду на траву. Наконец я увидела белых павлинов, распускающих веером хвосты, орхидеи на деревьях, разноцветных бабочек и огромный ливанский кедр, в котором жила лошадь. «Санди, – говорила моя мать, подходя ко мне легкой походкой. – О, надеюсь ты сожалеешь, что пришла с таким опозданием».

Тогда я засыпала под деревом. Никто не сможет, наверное, понять, что значит для уставшей собаки положить голову на густую, влажную траву на лугу. Томазо опустился на колени рядом со мной и, касаясь моих волос, сказал, что я больше никогда не уйду с виллы Пирс, что он будет охранять меня, не подпустит ко мне никого; он ласково гладил меня, и я снова чувствовала, как у меня под кожей счастливо бежит молодость. Блаженная, я поднимала голову, чтобы заглянуть в глаза Томазо. Впервые в моей жизни глаза мужчины светились такой добротой ко мне.

Я была все время дома, и голос Томазо доносился до меня по телефону, который снова подключили, потому что Франческо теперь стал влиятельной персоной и говорили, что скоро его сделают заместителем министра. Я собиралась не брать трубку, но потом пугалась, что звонят Франческо. На самом деле, я знала, что это Томазо. Я спрашивала его: «Ты правда любишь меня? Тогда, пожалуйста, попроси, чтобы тебя отправили в командировку».

Но даже Томазо, который так любил меня, не хотел помогать.

Мы с Франческо смотрели друг на друга, как враги, или по крайней мере я смотрела на него, как на врага, и, конечно, сильнее всего его отталкивала моя любовь к нему. Однажды вечером мы вышли вместе, и я дрожала, чувствовала себя скованно, будто впервые вышла прогуляться с мужчиной. Я представляла, как мы будем медленно бродить, разговаривать, не глядя друг на друга, как в первые дни, доверившись нежной тайне летней ночи. Но вместо этого он сказал, что хочет посмотреть какой-то документальный фильм в кинотеатре. Это был районный кинотеатр, недалеко от нашего дома: на обратном пути мы сонно шли между белых домов по пустынным меланхоличным улицам. В воздухе, пахнущем жимолостью, вспыхивали светлячки. И при виде них мое решение умереть ослабевало: я не могла смириться с мыслью, что больше не увижу светлячков, не почувствую запах жимолости.

Мы уже лежали в постели, когда я обратилась к Франческо:

– Послушай, любимый, мне нужно тебе кое-что сказать.

Он повернулся к будильнику и возразил:

– Сейчас?

– А когда мне еще говорить с тобой? Мы никогда не видимся.

– Ты что, упрекаешь меня за то, что я работаю?

– О, зачем ты так говоришь, Франческо? Но недостаточно просто работать. Мы не должны сводить все к этому. Я готова отказаться от всего, кроме того, чтобы быть с тобой, говорить с тобой. Я не знаю, о чем ты думаешь и поэтому не знаю, на что опереться. Боюсь, что в итоге выберу путь, отличный от твоего…

– Нет, – сказал он, – не мучай себя…

– Но я мучаюсь. Наши разговоры, наша близость всегда отодвигаются на второй план, это действительно так. Достаточно прийти другу, появиться важной редакционной статье, чтобы ты отвлекся. Понимаешь? Другу ты скажешь: «Извини, не могу принять, мне нужно выйти, у меня встреча с Альберто», но никогда не скажешь: «Не могу принять, потому что должен поговорить с Алессандрой». Если тебя вызывают на собрание, а у тебя уже есть рабочие планы, ты говоришь: «Извините, мне жаль, не могу». Но если планы – провести вечер со мной, ты согласишься сразу. Для нас у тебя «всегда будет время», понимаешь? И поэтому его никогда нет. В итоге ты говоришь со всеми, кроме меня, и все тебя знают, знают, что ты думаешь, и только я ничего не знаю о тебе.

– У нас был целый вечер, чтобы поговорить…

– Скажи, как мы могли разговаривать в кинотеатре?

Я была так подавлена, что предприняла последнюю попытку:

– Послушай, – сказала я ему, – почему бы нам не переехать на Капри, побыть вдвоем? Ты мог бы писать книги, я достаточно зарабатываю переводами. К тому же мы привыкли тратить мало.

Я рассказала ему о большом окне, обо всем, что говорил Томазо. Но он покачал головой, как мой отец.

– Если бы только это было возможно, – вздыхал он. – Может быть, позже.

Когда он так отвечал, я чувствовала, как меня охватывает злая обида. Наконец, поцеловав меня в щеку, он погладил мои волосы.

– Теперь спи, дорогая, – сказал он, собираясь уснуть.

Мне было так больно, что его ласка жгла мои волосы, как раскаленное железо.

– Прости, я не могу спать, Франческо: посиди со мной. Мне так страшно…

Мне было стыдно признаться ему, рассказать о навязчивой идее, которая преследовала меня, я боялась, что он отругает меня, как родители ругают детей.

– Я думаю, что проживу недолго, – сказала я и покраснела, и в то же время подумала, что между нами все кончено, раз я краснею, делясь с ним своими мыслями.

Он успокоил меня, сказав, что у меня отличное здоровье, и заботливо посоветовал поехать на несколько дней к отцу, теперь, когда жара стала невыносимой.

– Я тоже плохо себя чувствую, – добавил он.

Тогда я поняла: необходимо, чтобы он знал, что мой долг – раскрыть ему свое отчаянное намерение, чтобы он помог мне.

– Послушай, Франческо, – сказала я ему. – Я боюсь повторить судьбу матери.

Он не придал значения моим словам.

– Какие глупости, – сказал он. – Не думай об этих глупостях. Ты совсем не похожа на свою мать.

– В смысле? – спросила я, уже готовясь защищаться.

– Ты спокойная, серьезная, рассудительная…

Я смотрела на него, удивленно спрашивая себя, обо мне ли он говорит.

– А твоя мать… – он колебался, но я хотела подтолкнуть его к полной откровенности.

– Что моя мать? – настаивала я.

– Не знаю… – неуверенно продолжил он. – Я не знал ее… но…

– Но? Говори, говори.

– Думаю, она была немного экзальтированной…

– А, – холодно ответила я. – Понятно.

Франческо попытался оправдаться:

– Не знаю, может, тебе неприятно то, что я сказал. Тебе неприятно?

– Нет, что ты.

– Но я действительно так думаю, – серьезно продолжил он. – Более того, я хотел бы, чтобы ты и сама это поняла.

– Да. Но это нелегко.

Потом я замолчала. Гнев переполнял меня: я была похожа на гладкое ледяное озеро, подо льдом которого вода течет быстро, бурно. Франческо завел часы, сверил их с будильником.

– Спокойной ночи, дорогая, – сказал он. И, поцеловав меня в щеку, повернулся спиной, оставив меня наедине с моими мыслями, за стеной.

Бодрствуя, лежа неподвижно, я вспоминала время, когда мы были помолвлены и целовались в тени набережной, рядом с тем местом, где умерла моя мать. Я говорила о ней, и Франческо с почтением слушал. Возможно, уже тогда он строго осуждал ее. Однако замечал, что после таких разговоров я целовала его с большим пылом, и потому поощрял мои откровения. Мы подходили к парапету, и на ветру я поднимала воротник старого плаща. Он тогда был одиноким человеком и зачарованно открывал для себя фантастический мир молодой девушки, у которой мать покончила с собой из-за любви. Но теперь речь шла о его жене; постепенно, размеренно он намеревался изменить мой характер. Ему хотелось, чтобы в старости я была похожа на его мать: с туго застегнутым белым воротничком, с горничной в накрахмаленном чепчике, с красивыми чайными чашками. Он сказал, что я спокойная, уравновешенная, рассудительная: как он мог действительно так думать обо мне? Меня охватило подозрение, что, говоря это, Франческо предлагал мне образец. Однажды он сказал мне: «Мне хотелось бы видеть тебя одетой более элегантно». Возможно, он уже представлял меня женой заместителя министра.

– Значит, – спросила я его в один из моментов той темной, туманной ночи, – значит, ты думаешь, что мы должны смириться, принять брак как данность?

Я ждала, дрожа: вся моя жизнь зависела от его ответа. Он пожал плечами, вздохнул и сказал:

– Это древнейший из институтов.

Я бросилась на пол рядом с ним, обхватила его колени, умоляя:

– Нет, Франческо, нет, нет, – и ненависть с любовью смешались во мне так сильно, что я обнимала его, желая причинить боль.

– Что я такого сказал? Это общее рассуждение. Оно не имеет отношения к тебе и ко мне лично. Я люблю тебя, Алессандра, мы счастливая пара.

Я слышала, как захлопнулась входная дверь. Мне снилось, что я уставшая собака, идущая вдоль стены.

Нужно было принять брак. Поэтому он не хотел, чтобы я говорила о Томазо. Много раз я пыталась. «Мне нужно с тобой поговорить», – начинала я. Франческо не поднимал головы от письма, газеты, книги. «Мне нужно с тобой поговорить», – повторяла я, пытаясь сделать так, чтобы мой голос был услышан за стеной. «Послушай, мне нужно с тобой поговорить». Но у подъезда всегда ждала машина, в кабинете всегда ждал друг. В конце концов я перестала пытаться поговорить. Измена – такой же древний институт. А я слишком любила его и не могла не сдаться: я начала принимать записки, которые Томазо передавал через консьержа, больше не избегала его участливого взгляда и даже однажды, сказав «спасибо», дала ему денег. Однако я долго не спала той ночью: не могла забыть Лидию, писавшую на адрес привратника Сальветти. Когда, измученная, я погрузилась в сон, мне снилось, что я собака и сижу у кухонной двери. Я наслаждалась жирным запахом еды, служанки бросали мне объедки. В помойке я тоже всегда что-нибудь находила, и потому больше не голодала и засыпала в сытом блаженстве.

– Франческо, – звала я его, просыпаясь. – Мне приснился грустный сон, кошмар, это была ужасная ночь.

И чувствовала, что он с трудом верит мне.

– Теперь спи, – говорил он. – Не думай об этом, спи.

Лидия говорила, что в молодости приятно встречаться тайком, в молодости легко лгать, замечала она, это игра. Даже встречи в меблированных комнатах кажутся чудесным приключением. Я была уже взрослой женщиной, и мне нужно было отучиться так легко краснеть. Франческо стал влиятельным человеком и имел право требовать, чтобы его жена одевалась элегантно. Я научусь непринужденно выходить из дома: «Иду к портнихе, – скажу я. – Иду к парикмахеру». Он будет радоваться мне по возвращении, как Томазо радовался Казимире, ждавшей его в новом платье. Я больше не буду жаловаться на его молчание, не скажу ему: «Помоги мне» или «Останься дома со мной». И он с удовлетворением подумает, что я стала спокойной, серьезной, рассудительной, как он хотел, и убедится, что женщины счастливы только тогда, когда у них новое платье: «Им не нужно ничего большего», – заключит он с легкой горечью. Каждый день Томазо будет говорить мне: «Как ты прекрасна», а потом: «Я люблю тебя» и все остальные невыразимые вещи, которые он всегда мне говорил. Мы были бы молоды и смеялись, оглядывая меблированную комнату. Потом, пока Франческо бы думал, что я у портнихи или парикмахера, Томазо начал бы благоговейно расстегивать мое новое платье.

Нет, я яростно сопротивлялась, я не хотела, чтобы он толкал меня к этому. Если любовь, которую я испытывала к Франческо, могла запятнаться или обесцениться, то все во мне могло обесцениться, я была в этом уверена. Я потеряла бы все, если бы сдалась. Я не хотела сдаваться. В конце концов, он же не хотел сдаваться, когда я умоляла его: именно он подавал мне пример этой бесценной непреклонности. Принимая его доводы, я укрепляла свои. Нужно сопротивляться, говорила я себе. Монотонный голос Бабушки вползал в мой сон, выводя из дремоты, смягчавшей мои муки: «А если ты не справишься?» «Я убью себя, – отвечала я ей. – Убью себя». В этой мысли я находила успокоение. Мне казалось, я лежу на зеленом дне реки: вода течет по моему телу, зеленая, перламутровая, блестящая. В ней отражаются деревья и небо. Сквозь воду я вижу, как надо мной склоняется Томазо, отчаянно зовет меня, его лицо искажено ужасом. Но я больше ничего не слышу и молча улыбаюсь. Потом я вижу лицо Франческо, строгое, печальное, вижу его холодные глаза. «Алессандра, – тихо говорил он, и его голос обнимает меня как вода. – Алессандра». На его зов я тут же поднимаюсь. Франческо идет впереди, а я следую за ним, но следую за ним собакой, уставшей собакой, у которой со старой шкуры стекает вода.

Я никогда не перестану любить его, даже в смерти. А мать моя покоилась в реке, грациозно сложив руки. Меня захлестнула жестокая обида на нее. Я хотела, чтобы она сбежала с Харви, чтобы они прожили вместе долгие годы, в одном доме, в одной постели. Возможно, тогда она больше не вставала бы по утрам с той легкостью, с которой спускалась по лестнице, направляясь на виллу Пирс.

– Франческо, – разбудила я его, тряся за руку, – Франческо, послушай.

Мне было стыдно показывать горечь своих страданий, но я сказала:

– Пожалуйста, не спи: я очень расстроена, мне страшно.

Он сонно спросил:

– Что случилось, Сандра?

– Я не могу быть одна сегодня ночью. Помоги мне.

Он ответил:

– Успокойся, дорогая, мне завтра рано вставать.

Казалось, он уже у стоит двери, в шляпе и пальто, как на фотографии. Он прощался со мной, я слышала, как захлопывается дверь. Это был чужой человек, хоть он и делил со мной постель. Я смотрела на его темную голову на белой подушке. «Франческо», – шептала я. Мне хотелось напомнить ему те ночи в первые месяцы нашего брака, когда мы допоздна любили друг друга, вдыхая аромат свежего воздуха из открытого окна. Потом мы разговаривали, курили, и ум наш был ясен, а тела молоды, свободны, счастливы. Мы лежали до тех пор, пока ласточки нам не напоминали о пришедшем утре; тогда мы торопливо гасили свет, будто пойманные на чем-то дурном. Часто Франческо приходилось вставать уже через час; но он никогда не жаловался на недостаток сна. Я хотела сказать ему: «Не спи сегодня совсем, мне страшно, потеряй одну ночь ради меня, Франческо, прошу: подари ее мне». Но, повернувшись к нему, я увидела, что он уже уснул. Возможно, все было бы иначе, если бы у нас были отдельные комнаты и я не видела, как он спит.

Я приподнималась на локте и смотрела на Франческо, отчаянно зовя его, и мои глаза истекали нежными именами, пламенными словами любви. В полумраке, истерзанные яростью моего взгляда, черты его лица терялись: иногда мне даже казалось, что его тонкий профиль приобретает массивную твердость профиля моего отца. Он был похож на него, я была уверена: это он. В ужасе я проводила рукой по глазам, чтобы прогнать видение. Я пыталась успокоить себя, рассуждая, что у них ничего общего, кроме широких плеч. Летом Франческо спал без пижамной рубашки. Его голые плечи белели, как высокая неприступная стена. От одного взгляда на них я чувствовала, как меня охватывает дрожь, тело трясет, все сильнее и сильнее. Я была бешеной собакой, мне хотелось вцепиться, укусить. В ужасе от этого ощущения, я пыталась успокоиться, подавить страх, который внушала мне эта злая ярость, и вернуться к тому, чтобы просто пытать себя болью. Но теперь я была бешеной собакой, бешеная собака жила внутри меня. Чтобы развеять это ощущение, я напомнила себе, что симптомом бешенства собак является отвращение к воде, а я охотно пила прошлым вечером. Но никакие доводы не помогали. Я шла вдоль бесконечной стены, у меня пересох язык, повисла голова. За стеной я слышала шаги матери, легкие, совсем девичьи. «Ты никогда не умела ходить, как я», – дразнила она меня. Я слышала ее смех, но не могла ее видеть. Стена отделяла меня от всего: от теплых, гостеприимных домов, от кухонь, где я находила объедки. Даже от воспоминаний о матери. Она смеялась вместе с Харви, прямо тут, за стеной. Я упорно, терпеливо шла, принюхиваясь, ища их. Наконец находила. Один укус, и я видела, как они падают на землю, мертвые ложатся на траву, навсегда застывают в своей юности, в чистоте своей любви, далекие от вины и упадка. Я хотела изувечить их, уничтожить. Я яростно царапала лапами лицо матери, ее глаза, но это было как царапать лицо и глаза статуи. Я царапала часами, скребла, мне казалось, что я рою речной песок, серый и твердый ил. Тело моей матери всплывало из ила, нетронутое, одетое в голубое платье.

Резко вздрогнув, я проснулась. Первые, еще холодные лучи солнца пробивались сквозь ставни. Я знала наизусть ритуал пробуждения: сначала пел соловей – один, самый дерзкий, – потом воробьи, и наконец вместе с солнцем к ним присоединялись пронзительные крики ласточек. Мне казалось, я уже давно не видела, как брезжит рассвет, и была уверена, что долгая туманная ночь, в которой пряталось мое сознание, вот-вот закончится. Мне предстояло принять неумолимый ход дней. Каждое утро я буду слышать, как за Франческо хлопает входная дверь, потом звонит телефон, и я отвечаю Томазо. «Нет, нет, – говорила я. – Франческо, помоги». В висках пульсировало, бешеная собака внутри меня тяжело дышала. «Нет, нет», – умоляла меня мать, торопливо спеша ко мне на помощь. Ее шаги были быстрыми, мягкими, казалось, она спускается вниз по лестнице. Бабушка Эдит шла ко мне медленно, придерживая юбку; останавливалась у моей кровати с печальным лицом, в ожидании. Я их нежно любила, но цепенела при их появлении. Мне было страшно, мне хотелось отступить назад, убежать. Невероятный страх, который я больше не могла сдерживать. Наталия Донати тоже беззвучно приближалась ко мне. Это была девочка с рыжими косами, за стеклами очков сверкал ее влюбленный взгляд. «У тебя тоже все это будет», – обещала она мне, читая любовные письма в пыльном саду Прати. Она совсем не изменилась с тех пор. Только держала теперь на руках рыжеволосого малыша, а глаза были широко раскрыты от ужаса.

Становилось все светлее и светлее, ласточки кружили вокруг дома, как во дворе на улице Паоло Эмилио, и долгая ночь наконец закончилась. Скоро мне предстояло встать, начать все сначала. «Франческо, – умоляла я, – пожалуйста, Франческо». Его плечи были бесконечной каменной стеной. Мать сидела у моей кровати, гладила меня по волосам, но ее эфемерная рука не приносила ни покоя, ни прохлады. Она гладила меня так же, как когда я была ребенком и мы с ней стояли у окна. Я сказала ей, что хотела бы хоть раз увидеть павлинов на вилле Пирс. И вернуться на Джаниколо с Франческо, вернуться на виллу Боргезе. «Франческо, – умоляла я, – пойдем на виллу Боргезе». Я звала его, лицо было мокрым от слез, но меня не слышали. «А если ты не справишься?». Я стояла перед Бабушкой, как в тот первый раз, когда увидела ее. «Если не справлюсь, я убью себя», – прошептала я уже без бравады.

Я открыла ящик, взяла пистолет. Он был холодный, твердый, и моя рука опустилась под его тяжестью на кровать. Усталость и отчаяние утихли, бешеная собака успокоилась. Это будет трудно, гораздо труднее, чем когда я возила бомбы под овощами. Еще труднее, чем в тот вечер, когда я захлопнула дверь перед отчаянным лицом Томазо. Но зато потом я больше не буду спать за стеной, не буду собирать объедки у кухонной двери. Мне было страшно. Моей матери и бабушке Эдит тоже было страшно. Они с состраданием следили за моими движениями, мать казалась очень бледной на фоне голубого платья. Я звала их, но они не отвечали. Еще раз я подумала о бегстве, об укрытии в старом доме в Абруццо. Там я нашла бы дядю Родольфо за письменным столом, в уютном кабинете, где на стене висело изображение большого дерева, в ветвях которого было заключено мое имя. Дядя Родольфо был человеком моей крови, и ему я могла доверять. Только он мог взять меня на руки, унести отсюда, дать отдохнуть на кровати с белым балдахином. За всю жизнь кроме него я не встретила ни одного человека, на которого могла бы опереться. «Дядя Родольфо… – повторяла я, – дядя Родольфо…» Он не пришел. Я сидела одна у спины Франческо, у стены, мертвенно-бледной в тусклых лучах зари. Наконец я почувствовала прохладу пистолета у виска. «Tous mes adieux sont faits[29], – говорила я, глядя в лицо матери. – Tous mes adieux…»

– Франческо, – в отчаянии воскликнула я. – Помоги мне, Франческо…

Он лишь слегка шевельнулся:

– Спи, – прошептал. – Успокойся, спи. Поговорим завтра.

Бешеная собака внутри меня вскочила, прыгнула вперед. Я набросилась на Франческо и выстрелила ему в спину.

Тут же я увидела, как кровь растекается по белой простыне. В голове не осталось ни одной мысли.

– Франческо, – позвала я его, слегка встряхивая, как всегда делала, чтобы разбудить. – Франческо, я люблю тебя. Прости меня, прости, я люблю тебя.

Он не отвечал, и тогда я потрясла его сильнее.

– Ответь мне, Франческо, – в ужасе закричала я. – Ответь мне.

Я продолжала трясти его, и когда перестала, его тело тяжело упало на спину.

– Франческо, – умоляла я его сдавленным голосом. – Любовь моя, ответь. Ответь!

Наконец я вскочила с кровати, дико зовя на помощь. Распахнула окна, дверь дома.

– Помогите! – кричала я.

Соседи нашли меня на коленях рядом с ним.

– Сделайте что-нибудь, – говорила я.

– Он не отвечает. Сделайте что-нибудь, – умоляла я.

Все сбежались, в халатах, растрепанные, и молча стояли вокруг нас, замерев от любопытства и ужаса. Они оставили нас одних. Я гладила руку Франческо, смотрела на его неподвижное, закрытое, неумолимое лицо, его твердый подбородок и говорила с ним с любовью, с той мучительной любовью, которая жила во мне с первого дня.

– Ответь мне, – говорила я ему. – Не делай так, прошу, ответь.

Я прижала губы к его рукам.

– Я люблю тебя, – говорила я ему под испуганным взглядом дочки консьержа.

Потом пришли полицейские.

* * *
В день суда женщины осыпали меня бранью. Привыкшая к молчанию и одиночеству, в котором я провела одиннадцать месяцев в тюрьме Мантеллате[30], я впервые увидела, какую реакцию вызвал мой поступок; до этого момента я думала, что все это интересует лишь меня и стражей закона. Однако, когда я вошла в зал заседаний, женщины были рады выплеснуть так долго сдерживаемую ненависть. Некоторые кричали, и я видела, как их разъяренные лица поворачиваются в мою сторону, а в их глазах нет ни капли жалости или чего-то человеческого. Я смотрела на них в оцепенении: они-то уж точно должны были понять, но вместо этого яростно набросились на меня. Те, кого вызвали в качестве свидетелей, почти меня не знали, однако уверяли, что Франческо был прекрасным мужем: соседки говорили, что по воскресеньям он всегда приносил мне пирожные. Фульвия, давая показания, ни разу не взглянула на меня: она была моей единственной подругой, и ее слова произвели сильное впечатление. Она сказала, что я никогда не ценила свою удачу выйти замуж за честного и верного человека; более того, оставаясь равнодушной к этой привилегии, часто упрекала Франческо в надуманных, пустяковых недостатках. Мой адвокат нервничал, я тоже слушала ее с изумлением и болью, пока не поняла, что она свидетельствует не против меня, а против дочери бакалейщика.

Затем настал черед друзей Франческо. Они давали показания с важностью и грустью, все судили меня строго, но без злобы. Они мало говорили обо мне, зато подробно рассказывали о Франческо; мне нравилось их слушать, потому что я убеждалась, насколько была права, влюбившись в него: он действительно был необыкновенным человеком. Когда говорил Альберто, зал его взволновано слушал, а после женщины снова обрушились на меня, так что председатель пригрозил всех выгнать. Я хотела кивком поблагодарить Альберто: мне показалось, что его слова были искренней и достойной данью памяти Франческо. Но он не взглянул на меня; никто не смотрел на меня с дружелюбием. От всей моей прошлой жизни не осталось ничего, кроме момента, когда я выстрелила. Слушая, как мою жизнь переиначивают на все лады, я сама перестала узнавать ее. Говорили даже о том, что я делала во время ненавистной оккупации, и все сошлись во мнении, что мое необыкновенное мужество было лишь очередным доказательством безрассудности и холодной жестокости. Томазо с женой находился в Англии в качестве корреспондента своей газеты. Зачитали его показания, где он говорил о Франческо с уважением, а обо мне – с почтительным восхищением. Однако в итоге этому благоприятному свидетельству не придали значения, поскольку из слов консьержа стало ясно, что Томазо был моим любовником.

После матери Франческо давали показания мои родственники. Они опоздали из-за тяжелого состояния папы. Он вошел под руку с тетей Софией, и его высокая фигура, седые волосы и печальный недуг сразу вызвали сочувствие зала. Несмотря на грустную причину, приведшую его сюда, я понимала, что он очень горд наконец предстать в образе, которому, как он верил, он всегда оставался верен: человека непреклонного и сурового, готового принести в жертву дочь во имя соблюдения закона государства. Он сказал, что я с детства была странной и склонной к приступам ярости. Что он считал меня безрассудной и жестокой. Он был слеп, и потому ему было легко говорить, не таясь, словно меня здесь нет; так я узнала, что он думал обо мне все эти годы и никогда не решался сказать. Тем не менее он попытался оправдать меня, заявив, что я получила неправильное воспитание, виной которому – характер моей матери. Он упомянул о ее трагическом конце и своим суровым смирением обвинял нас обеих, так что в итоге именно он, а не Франческо, вызвал сочувствие присутствующих.

Тетя София колебалась: после каждого вопроса она смотрела на меня, надеясь, что я подскажу ей, что ответить. Она сказала, что я была хорошей девушкой, хотя и не соблюдала религиозных обрядов; приписала мне множество качеств, о которых я и не подозревала, в том числе терпение и аккуратность. Однако добавила, что во время моего пребывания в Абруццо она всегда втайне боялась меня, не понимала и лишь смутно чувствовала, каким яростным может оказаться бунт, если долго сдерживать такой замкнутый и терпеливый характер, как мой. В пример она привела силу, с которой я убила петуха, и этот эпизод особенно заинтересовал суд. Говорили о матери моей матери, которая была актрисой. Я не понимала, зачем они так заостряют внимание на этих бесполезных деталях.

Настала очередь Бабушки, и, когда она произнесла присягу, в зале воцарилось почтительное молчание. Она никогда не бывала в Риме, никогда не являлась в суд, и все же без смущения поднялась на свидетельскую трибуну и села с присущей ей естественной величавостью. Оттуда, преодолев разделявшее нас пространство, она сразу же взглядом нашла мой взгляд, и я закрыла лицо руками. Она была беспощадна, обвиняя мою мать в том, что та подала мне пример слабости. Затем она подробно рассказала обо мне, об особых условиях, в которых я жила, и главное – о моем характере, подсвечивая его самые сокровенные стороны, настаивая на описании моей мягкой, честной, преданной натуры и острой чувствительности, от которой я страдала. Растроганная, я осознавала, что только она одна всегда все понимала. И действительно, она стала единственной, кто выступил в мою защиту.

Так против меня был вынесен самый суровый приговор. Франческо был безупречным человеком и не совершил ничего, что осуждалось бы законом. Во время процесса я даже не пыталась защищаться. Если бы я могла раскрыться перед всеми этими людьми, рассказать обо всем, что оскорбляло меня в жизни, я перестала бы быть Алессандрой, а стала бы кем-то другим. И моя жизнь тоже стала бы иной. Я не могла говорить с самого первого дня, когда судья, грубый и враждебный, допросив меня, начал холодно диктовать секретарю протокол. Меня завели в серую комнатку в здании суда, окна которой выходили на одну из улиц Прати и которая напоминала комнаты дома, где я провела детство. Там, загнанная в угол, я начала говорить с непроизвольной откровенностью. Но судья встретил мою искренность недоверчивым сарказмом, как всегда делал мой отец. Мне и так было трудно в нескольких словах выразить, что толкнуло меня на такой поступок, а главное – привести конкретные факты. Моя мать говорила, что женщины всегда неправы перед лицом конкретных фактов. Я чувствовала, что этот человек останется глух к моим доводам, как, наверное, был глух к словам женщин и в своем доме. Поэтому с того момента я предпочла молчать, полностью принимая свою вину.

Даже адвокат, который меня защищал, – человек из Абруццо, нанятый моим отцом, – знал обо мне очень мало. Мы не встречались раньше, и в наших беседах я не открывалась ему, поэтому ему пришлось опираться в своей защите на традиционные причины других ужасных поступков, подобных моему. Он говорил о неверности Франческо и вероятной сцене ревности, произошедшей ночью перед случившимся. Он даже намекнул на внезапный приступ безумия. Чтобы оправдать меня, он также ссылался на самоубийство моей матери и проявления наследственности. Я позволила ему говорить, так как это была его обязанность, и он исполнял ее со всем рвением.

Думаю, если бы моим адвокатом была женщина, мне было бы легче объясниться; или если бы среди судей я увидела женское лицо. Но хотя я понимала, что мое упорное молчание вызывает возмущение присутствующих и лишает меня всякого сочувствия и жалости, я не могла говорить. Если меня не понимал мужчина, который жил рядом со мной и которого я любила изо всех сил, если я не могла говорить с ним, то как я могла говорить с другими? Поэтому, кивком головы подтвердив, что мне нечего добавить, я спокойно приняла приговор подчиниться нормам, установленным давним обычаем общества. Но как только я оказалась здесь, в тюрьме, в ожидании результата апелляции, я решила изложить точную хронику этих трагических событий, поскольку считаю справедливым, чтобы они были увидены и с точки зрения того, кто их пережил в качестве главного действующего лица. Не знаю, найдется ли у тех, кто будет судить меня, время прочесть эти записки. Они очень длинны, потому что бесконечно длинна и короткая жизнь женщины – день за днем, час за часом. Очень редко лишь одна причина толкает ее на внезапный бунт.

В суровой тишине этого места мне было легко восстановить всю свою историю, а записать ее и вовсе стало облегчением. Я старалась изложить ее объективно, чтобы развеять недоверие, вызванное моим молчанием и сдержанным поведением, которое, несомненно, являлось одной из причин, по которой у моей матери и у меня было так мало друзей. Я думаю, что, прочитав это, мужчина сможет легче понять мой поступок, хотя по своей природе и не сможет оправдать его. Впрочем, если приговор будет подтвержден и мне придется полностью отбыть весь срок, я не сожалею о том, что проведу столько лет взаперти, хотя я еще молода. Из окна моей камеры, например, виден двор, где в сумерках кружат ласточки; в этот час монахини выводят меня подышать воздухом и разрешают мне поливать герань. А те, кто прочитал эти страницы, уже знают, что молча сидеть у окна – с самого раннего детства – было для меня источником счастья.

Кроме того, каждый вечер ко мне приходит Франческо. Он входит, и одного взгляда на него достаточно, чтобы я испытала блаженство. Он избавился от привычки постоянно куда-то спешить и проявлять невнимательность, что раньше причиняло мне столько страданий. Он садится напротив, в домашнее кресло, и смотрит на меня. Ему никогда не надоедает смотреть. Каждый вечер мы заново открываем для себя очарование бесед и откровений, как в первые дни. Теперь он наконец такой, каким я всегда мечтала его видеть. Теперь я начинаю подозревать, что только мой жестокий поступок заставил его осознать свою любовь ко мне и признать во мне ту, кем я, любимая им, всегда мечтала быть.

* * *
Послесловие

* * *
Под заголовком «Заметка от автора (1994)» архив хранит машинописный текст вступительной заметки Альбы де Сеспедес, предназначенной для переиздания этой книги в 1994 году. Эрнесто Ферреро предложил автору написать «заметку 1994 года», в которой автор могла бы «вспомнить, как родилась книга, в каком контексте и т. д.; как она видит и чувствует ее сегодня, в контексте всего своего творчества; какие критические и читательские реакции она вызвала тогда и так далее». Срок сдачи был назначен на конец августа (письмо Эрнесто Ферреро к Альбе де Сеспедес от 31 мая 1994 года).

* * *
15 сентября 1994 года Эрнесто Ферреро пишет де Сеспедес, что благодарит ее за написанные страницы, но, поскольку «книга уже ушла в печать и не хотелось ее задерживать», чтобы не откладывать выход, он собирается предложить текст печатному изданию (переписка с Эрнесто Ферреро хранится в архиве). В итоге предисловие вышло 20 октября 1994 года в газете Corriere della Sera под заголовком «Когда Италия утратила иллюзии».

Заметка от автора (1994)

* * *
Эта книга – история великой любви и преступления. Когда я писала ее, то не знала, чем все закончится. Но в ту пору я безоговорочно верила в вечную любовь. Верила я и во многое другое, несостоятельность чего мне вскоре открыла окружающая действительность. С момента окончания войны прошло всего четыре года, и, как многие итальянцы и итальянки, я тоже была убеждена, что конец фашизма решит все наши проблемы.

Хотя мне уже исполнилось тридцать пять, я ничего не знала об экономических механизмах, развязавших две мировые войны. Эта книга стала для меня в том числе осознанием того, насколько наивным был мой энтузиазм в борьбе за свободу, моя вера в то, что любовь может быть приключением, без границ и двусмысленности.

Уже в те годы, между 1946-м и 1949-м, эти мои убеждения начали рушиться. Любовь, которую я так страстно пронесла через линию фронта и через высшее единение духа, рожденного Сопротивлением, начала остывать при столкновении с жизнью, вновь ставшей банальной и полной компромиссов. Горькое разочарование коснулось и моей общественной жизни. Журнал Mercurio, который я основала в 1944 году и которым руководила, прекратил выходить в 1948-м. Спонсор издания, который до этого учитывал сначала особенность военной ситуации, потом поворот в Салерно[31] и давал мне относительную свободу действий, вдруг потребовал резкого сдвига в сторону ортодоксального атлантизма[32]. Я поняла, каким образом меркантильная власть сначала поддерживает, а затем использует газету, когда та набирает достаточное количество читателей. Я отказалась.

Лишь в некоторых старых сердцах еще жива горечь разочарования, которую принесла с собой тоскливая действительность тех лет. Осознание того, что борьба, тюрьма, а для многих и смерть не привели ни к чему, кроме превращения Италии в протекторат Северной Америки. Тяжелая пелена уныния и тоски накрыла нас всех. Фашизм с его напыщенностью и театральностью уступил место классу правителей, исполненному лицемерия и раболепия. И это были мы? Это мы заслужили? Помню день, когда премьер-министр вызвал восторг Сената, размахивая американским чеком, как флагом. Я тогда еще не до конца понимала, но он и вправду стал нашим флагом. Упреки, которые я высказывала себе за свое привилегированное положение, позволявшее мне презирать политический клиентелизм[33] и готовность подчиняться системе, не мешали мне спрашивать: «Неужели весь наш героизм был только маскировкой амбиций борцов за свободу и служил вот этой цели?»

Я еще не знала, до какой степени коррупции может дойти итальянская нация. Но предчувствовала. Видела, как политические лидеры Сопротивления унижаются и постепенно затихают, принимая правила парламентской демократии. Трагедия превратилась в фарс. Моя приемная родина сходила с подмостков истории, а моя родина – Куба – готовилась на них вернуться, но это случится лишь десять лет спустя.

Нетерпимость к ограничениям, мешавшим женщинам выражать свою волю к действию, все больше и больше тяготила меня. Эта нетерпимость проявилась уже в моем первом романе «Никто не вернется назад», но мои двадцать семь уже остались далеко позади. Опыт войны и политической борьбы сделал эти ограничения еще невыносимее. Равенство мужчины и женщины перед лицом опасности и смерти стало для меня очевидным.

Переход через реку Сангро[34] окончательно укрепил меня в этом убеждении. Я уже знала, что под артиллерийским обстрелом мужчина может дрожать, а женщина – оставаться бесстрашной. Позже исторические документы рассказали мне об огромных жертвах женщин-борцов, как антифашисток, так и фашисток. И потому возвращение к «нормальной жизни», где общество вновь отводило мне подчиненную роль, приводило меня в ярость.

Только женщина могла тогда понять, как раздражает роль опекаемой. Свобода, которой я пользовалась благодаря литературному успеху, лишь подтверждала – как исключение подтверждает правило – реальное положение женщин. Возможно, современной молодой женщине трудно это понять. Ведь последние тридцать лет экономика, основанная на стимулировании спроса, открыла женщинам двери к оплачиваемому труду – как в частном секторе, так и на государственной службе. Завоевание фундаментальных прав позволяет многим моим читательницам не осознавать, что ждало бы их в 1948 году. В один из тех дней я оказалась в Милане, в издательстве Mondadori, и мой редактор спросил о новом романе. Я говорила с трудом – как любой автор, пытающийся рассказать своему редактору о книге, которую он еще не завершил. В какой-то момент я сказала, что это история любви, но рассказанная «ее сторона истории», «ее сторона истории». Гениальный Арнольдо перебил меня, лицо его озарилось, и он воскликнул: «ее сторона истории… Ее сторона истории!» Так родилось название.

Годом ранее я оказалась в Вашингтоне, в итальянском посольстве, куда последовала за мужем. Часть книги была написана там. Ко времени публикации я еще оставалась в США и не могла следить ни за выходом книги, ни за реакцией прессы. Как велика была разница с публикацией «Никто не вернется назад», которая стала для меня почти триумфом. Я оставалась в Штатах до 1952 года. А колонка, которую я вела для журнала «Эпоха», называлась «Ее сторона истории». Без сожалений я покинула маккартистскую Америку холодной войны ради Советского Союза, куда перевели моего мужа.

Во время коротких визитов в Италию я находила свою любимую страну под свинцовым колпаком. «Экономическое чудо» еще не началось, и с каждым разом мне все больнее было осознавать, что страна потеряла независимость и превратилась в политически ничтожную величину. В шестидесятые, с улучшением экономического положения, многие итальянцы поверили в иллюзию свободы. Мое суждение может показаться резким, ведь в 60-е и 70-е мужчины и женщины в Италии боролись за свои фундаментальные права. Победы, которые одержали итальянские женщины в борьбе за равноправие и равную оплату труда, не могут оставить меня равнодушной. Как и завоеванное право на развод.

Однако мое кубинское происхождение приучило меня не отделять внутреннюю политику страны от внешней. И ставить независимость и легитимность ее власти выше всех прочих свобод. Этому меня научил не только пример моего деда, Карлоса Мануэля де Сеспедес дель Кастильо, отца кубинской нации и освободителя рабов, павшего в бою, но и уроки моего отца, Карлоса Мануэля де Сеспедес-и-Кесада, президента Республики Куба, умершего в 1939 году. Его слова удивляли меня в юности, когда я была еще неопытна, но жизнь раскрыла мне их смысл. Он говорил, что ради защиты свободы и интересов родины гражданин должен быть готов к тюрьме и смерти. Сегодня Куба, моя родина (у меня двойное гражданство, как у каждой кубинки, вышедшей за иностранца), задыхается под гнетом несправедливой экономической блокады, длящейся уже тридцать лет, а ее благородного и выдающегося лидера поносят наемники западной прессы.

Сегодня я, женщина на закате жизни, мысленно возвращаюсь к юности и ее пламенным надеждам. Я не могла понять, как свобода граждан совместима с потерей независимости нации; как страна может превратиться в филиал супермаркета.

С годами я поняла, сколько иллюзий в самом слове «свобода». Я видела, как Куба в 1959 году завоевала политическую независимость ценой жесточайших санкций, наложенных на нее за эту дерзость. Видела, как Италия в 1945-м потеряла независимость во имя свободы, чей смысл сегодня, в момент глобального экономического кризиса, ставит под вопрос не только единство нации, но и благополучие и труд итальянцев. Я задаю себе вопросы и о смысле любви – не лицемерие ли говорить о ней, не слабость ли? Но могу сказать, что даже в женщине, пережившей самые горькие разочарования, сила любви бьет, как неиссякаемый источник.

«Ее сторона истории», даже с ее трагическим концом, была попыткой доказать, что любовь – не иллюзия.
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notes

Примечания 



1 


Перевод Р. Дубровкина. – Здесь и далее примеч. пер.


2 


Квартал у набережной Фламинио, на севере Рима.


3 


Нуоро – город в центральной части Сардинии.


4 


1878–1900, правление короля Умберто I, в римской архитектуре характеризуется масштабным городским строительством, появлением больших эклектичных палаццо, широких проспектов и площадей.


5 


Американская актриса, икона стиля 1920-х годов и звезда немого кино. Наиболее известна благодаря исполнению главной роли в классическом фильме-нуар Билли Уайлдера «Бульвар Сансет».


6 


Американская актриса, режиссер и сценарист. Сыграла главную роль в самом кассовом фильме эпохи немого кино «Рождение нации».


7 


Самый высокий холм Рима, с которого открывается прекрасная панорама на город. В районе Джаниколо находятся дорогие виллы, посольства и т. д.


8 


Военные займы были способом финансирования военных действий: государство призывало граждан вкладывать свои деньги в облигации или другие финансовые инструменты, обещая возврат средств с процентами после окончания войны. Такие плакаты были распространены во многих европейских странах и часто содержали яркие, эмоциональные изображения, призванные вызвать патриотические чувства, чувство долга или даже страх. Например, на плакатах могли изображаться сцены сражений, страдающие солдаты или семьи, призывающие граждан поддержать армию. Иногда на них были лозунги, подчеркивающие важность вклада каждого в победу.


9 


Слово Boche происходит от французского сленгового выражения tête de boche, где boche означает «упрямый» или «тугой» (от французского caboche – голова, башка). Со временем это слово стало ассоциироваться с немцами, подразумевая их «упрямство» и «жесткость». В период Первой мировой войны оно стало широко использоваться как уничижительное прозвище для немецких солдат и гражданских лиц.


10 


Качотта – традиционный итальянский мягкий сыр. Капоколло – вяленая свиная шейка.


11 


Холм в Риме, на котором расположена вилла Боргезе.


12 


Район на правом берегу Тибра, рядом с Ватиканом и замком Сант-Анджело.


13 


Монте ди Пьета – благотворительный банк, созданный католической церковью в XV веке, предоставляющий займы под залог имущества бедным слоям населения.


14 


Борго – район Рима, расположенный между Ватиканским дворцом и замком Сант-Анджело и лежащий по пути из Джаниколо в район Прати, где жила Алессандра и ее родители.


15 


Поликлиника – большой университетский госпиталь в центре Рима.


16 


Во время Второй мировой войны в долине реки Сангро проходила линия Густава, где шли ожесточенные бои между союзниками и немецкими войсками. Сегодня это живописная местность с природными парками, историческими городками и сельскохозяйственными угодьями.


17 


Ангельский голос – один из регистров фисгармонии. Создает мягкое, слегка вибрирующее звучание, напоминающее небесный, «ангельский» голос, который обычно достигается сдвоенными язычками, слегка расстроенными относительно друг друга, что создает эффект тремоло. В органах и фисгармониях этот регистр часто используется для исполнения мелодий или соло, придавая им легкость и выразительность.


18 


Святая Клара Ассизская – одна из самых известных святых Католической церкви, основательница ордена клариссинок. Она была духовной последовательницей святого Франциска Ассизского и посвятила свою жизнь молитве и идеалу абсолютной бедности.


19 


В итальянской армии скрещенные винтовки – символ пехоты. Золотой цвет указывает на принадлежность к высшему офицерскому составу.


20 


Традиционный головной убор берсальеров, элитных стрелковых войск итальянской армии – шляпа с боковым султаном из перьев.


21 


Речь идет о скульптурах фонтана Четырех рек – четырех символических фигурах, олицетворяющих реки Дунай, Ганг, Нил и Рио-де-ла-Плата.


22 


Париоли – престижный зеленый район, прилегающий к парку Боргезе и известный элегантной архитектурой и высокой стоимостью жилья.


23 


Живописный маршрут во Флоренции, который проходит по холмам южной части города, предлагая великолепные виды на исторический центр.


24 


С 1945 года носит название проспекта Бруно Буоцци.


25 


В годы войны в Италии хранить дома запасы продуктов (особенно такие стратегически важные, как масло, рис, мука, мясо) в считалось «запасательством» и «спекулятивным накоплением». Если у человека находили «слишком много» продуктов, их конфисковывали, а человека могли арестовать.


26 


В результате первой бомбардировки Рима 19 июля 1943 года был разрушен район Сан-Лоренцо. Площадь Верано находится в районе Тибуртино рядом с базиликой Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура. Этот район примыкает к Сан-Лоренцо, и расстояние между ними составляет всего несколько минут пешком.


27 


Волшебная ночь с 5 на 6 января, когда Бефана, добрая ведьма, прилетает на метле, чтобы оставить детям подарки и угощения.


28 


Со всеми я простился с давних пор,
Поскольку с детства я привык прощаться.

Перевод с французского В. Микушевича.



29 


Со всеми я простился с давних пор.


30 


Тюрьма в районе Трастевере, расположенная на территории монастыря; служила местом заключения для женщин, осужденных за политическую активность, участие в сопротивлении и подпольной деятельности, активизм. Несмотря на окончание войны, власти воспринимали женщин-активисток как потенциальную угрозу, в том числе из-за их связей с коммунистическим или социалистическим движением.


31 


Поворот в Салерно произошел в 1944 году, когда представители Итальянского антифашистского фронта (включая коммунистов, социалистов и другие левые силы) встретились с правительством Королевства Италия, чтобы обсудить будущее страны и совместные усилия против фашистов и нацистов. Это событие стало символом политического союза между монархистами и республиканцами, который сыграл ключевую роль в послевоенном устройстве Италии.


32 


Термин «ортодоксальный атлантизм» используется для обозначения политики, которая придерживается классических или консервативных взглядов на важность западного альянса (США и Европы), приверженность трансатлантическим связям и следование основным принципам, таким как свобода, демократия и рыночная экономика.


33 


Клиентелизм – это политический и социальный феномен, при котором политические лидеры или партии оказывают материальную помощь определенным группам людей (например, бедным, безработным или предпринимателям) в обмен на их голоса на выборах, лояльность и поддержку. Это явление приводит к коррупции, нарушению принципа справедливости и снижению качества государственного управления.


34 


Переход через реку Сангро – важное событие в ходе Итальянской кампании Второй мировой войны, произошедшее в ноябре 1943 года. В то время союзные войска (главным образом британские и американские подразделения) после высадки на Сицилии наступали на север. Река Сангро в центральной части Италии стала важным рубежом, который немецкие войска защищали с большим упорством. Несмотря на сопротивление, союзники успешно переправились через реку и начали продвижение вглубь Италии, что стало важным шагом в наступлении на Рим и в дальнейшем на север страны с целью окончательно разгромить фашистский режим и освободить Италию от немецкой оккупации.
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